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Аннотация
Она есть у каждого, хотя каждый старается об этом забыть. Темная сторона присуща всему в этом мире. Но о ней не принято говорить или писать.
Темная сторона – это то, что в лучшем случае является нам в ночных кошмарах, а в худшем и наяву. Оборотни и призраки, ожившие мертвецы и уродливые мутанты, психопаты, садисты и маньяки всех мастей – выходцы с темной стороны обитают повсюду. И на страницах этой книги тоже.
Но истории сборника не про них. Это истории про людей и для людей. И для тех, кто уже заглянул на темную сторону бытия, и для тех, кому это еще предстоит.
Вы готовы? Тогда вперед, на свой страх и риск! Она ждет вас. ТЕМНАЯ СТОРОНА.


Майк Гелприн
Темная сторона
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Теперь так будет всегда


Цикл 283

Гость появляется на исходе восемьдесят пятого дня. Гостями визитеров придумал называть Пузатый Вилли. Не помню уже, на каком цикле. До этого мы говорили «жертвы».
Первые минуты визита — самая умора. Особенно, если снаружи зима — вот как сейчас. Гость влетает в капсулу на лыжах и с ходу суется мордой в траву. Смешно до колик. У Вилли трясется от хохота пузо. Рыжий Клаус подхихикивает. В отличие от этих недоумков, я остаюсь серьезным. Мне жалко гостей. Ну не то чтобы очень, но я им хотя бы сочувствую.
Новый гость с минуту трудно копошится в траве. Затем поднимается на колени — лыжи враскорячку. Ошарашенно озирается. До него, как и до предшественников, не доходит.
— Вот ублюдок, — давится хохотом Пузатый Вилли. — Засранец. Шайзе, — чередует он русские слова с немецкими. — Свинья. Руссиш швайн.
Кто бы говорил. Как по мне — Вилли сам первостатейная свинья. С брылястой одутловатой рожей, круглыми глазками с тухлым взглядом и обрамляющей лысину порослью пегой ботвы. Кроме того, Вилли — законченный псих. И неряха — стоит посмотреть, как он жрет: давясь, отплевываясь, жир капает с толстых, похожих на гамбургские сосиски пальцев.
— Сейчас ломанется назад, — комментирует хаотичные движения гостя Рыжий Клаус. — Редкостный болван. Я съем его печень.
Клаус тоже псих, как и Вилли. Впрочем, ему простительно. Нам всем простительно, всем троим. Станешь тут психом, когда раз в три месяца приходится подыхать. У Клауса, однако, мозги максимально набекрень, мы с Вилли по этой части в подметки ему не годимся. Он и в самом деле любит требуху, сырую, еще теплую, с несвернувшейся кровью. Тощий, узкоплечий, с рожей цвета выгоревшего на солнце кирпича и свалявшимися патлами, Клаус больше походит на гриб-поганку, чем на человека. Да он и есть поганка. Даже боров Вилли мне гораздо милей.
Гость, как и предсказывал Клаус, ломится назад. Налетает на оболочку капсулы, колотит по ней кулаками, ногами ее пинает, мордой тычется, будто бьющийся в стекло мотыль. Теперь от смеха не удерживаюсь и я — потешно донельзя. С нашей стороны оболочка прозрачная, изнутри прекрасно виден наружный пейзаж. Заснеженный лес, стелющаяся по целине лыжня. Вот она — рукой подать. Только встать на лыжню гостю уже не придется, жить ему осталось самую малость, а точнее — сколько мы позволим. С учетом того, что до конца цикла всего неделя — позволим недолго. Парню попросту не повезло — с теми, кто появлялся у нас в начале цикла, мы обходились недурно. Можно даже сказать — по-рыцарски.
Гость панически мечется, бьется в оболочку. Ему наверняка кажется, что он спятил. Еще бы: снаружи зима, а здесь палящее солнце, жухлая, побитая зноем трава и густой вязкий воздух, сквозь который издыхающей черепахой тащится время. Нам-то что: мы ко всему этому давно привыкли. Но, помнится, первые два-три цикла вели себя под стать гостям и думали, что сошли с ума.
— Все, сдох, — констатирует Вилли, глядя на поникшего, выбившегося из сил лыжника. — Пошли, пора.
Мы выбираемся из невесть кем отрытой землянки и встаем рядком в полусотне метров от гостя. Все предшествующее было, считай, увертюрой к начинающемуся представлению. Привычной хохмой для поднятия настроения.
Лыжнику лет тридцать. Высокий, спортивный, подтянутый. Он оглядывается и видит нас. Секунду-другую ошеломленно молчит, разглядывая. Да, зрелище еще то. На левом фланге — рыжий дистрофик в форме вермахта с фельдфебельским галуном на воротнике и «шмайссером» на изготовку. На правом — небрежно поигрывает «вальтером» жирный хряк, он тоже в форме, едва сходящейся на чудовищном пузе. По центру — благодушно улыбающийся интеллигентного вида юноша. Я безоружен, если не считать мясницкого тесака на поясе. Автомат остался в землянке, у изголовья дощатого топчана. Форму я терпеть не могу, и потому на мне обрезанные по щиколотку кальсоны и холщовая рубаха в клетку.
— Вы кто, мужики? — бросается к нам гость.
— Мы-то? — лениво переспрашивает Клаус. — Кто-кто, сам не видишь, что ли? Фашисты.
У рыжего урода отличный русский — нахватался от многочисленных гостей, прежде чем они отправились на тот свет. Я тоже говорю по-русски вполне сносно, хотя и с акцентом. Лишь Вилли по тупости заучил всего несколько бранных слов.
— Ролевики? — неуверенно спрашивает гость. — Меня Витей зовут. А это что?
Витя обводит рукой пространство капсулы. Двести двенадцать метров с юга на север, шестьдесят восемь с запада на восток. Овальная поляна с отрытой по центру землянкой, ручей, овражек, остальное лес.
— Это твое последнее пристанище, Витя, — объясняет Клаус и мерзко хихикает. — Скорбная, можно сказать, юдоль, гы-гы-гы. Нравится?
— Шутишь?
— Какие уж там шутки, — Клаус наводит автомат. — Давай рассказывай. Кто такой, откуда, что в мире творится? Ты что, не понял, свинья?!
Витя ошеломленно моргает.
— Мудак ты, — со злостью говорит он. — Вот мудак-то.
Клаус стреляет одиночным. Пуля входит гостю в плечо, он заваливается на спину, рычит от боли, в глазах ужас, как у них у всех. С четверть минуты Витя катается по траве, затравленно глядя на нас. Он поверил. Теперь он уже не надеется, что случившееся с ним — идиотский розыгрыш.
— Отстрелить тебе яйца? — участливо осведомляется Клаус и наводит ствол.
Витя, зажимая рукой рану в плече, встает на колени, затем медленно, в три приема, — на ноги. Набычивается, готовясь броситься на нас. Напрасно — броситься ему не удастся. Мы уже понимаем, что с Вити толку не будет. Он не из тех, кто станет просить пощады.
Клаус дает от бедра очередь. Она перечеркивает Витю наискось, от плеча к паху. Он падает навзничь и мелко сучит ногами. Тоже мне лыжник, мать его.
Солнце шпарит нещадно. Пахнет гнилыми листьями. Смертью тоже пахнет, но к ее смраду мы привыкли давно. Вдвоем с Клаусом тащим тело к ручью. Сдираем одежду, отбрасываем ее в сторону. Одежда нам ни к чему — через семь условных дней ее не станет. Так же, как не останется ничего от покойного. Но пока эти семь дней не истекли, он сослужит нам службу. Звери перестали забредать в капсулу много циклов назад. Звери умнее людей. И поэтому жрать приходится человечину. Хотя медвежатина, конечно, питательнее и вкуснее.
— По́том провонял, — недовольно ворчит Клаус. — Хорошо, не обделался.
Витю, как и сотню гостей до него, разделывает Вилли. Клаусу достается ливер, он жадно рвет зубами почки, печень, затем добирается до сердца. Мы с Вилли стараемся не смотреть. Раньше мы пожирали друг друга — бросали жребий, кому быть едоком, а кому пищей. Потом перестали: противно да и не по-людски. У Вилли мясо отдает тухлятиной, а у Клауса дерьмом и такое жесткое, что не прожевать. От моего они оба тоже не в восторге. Так или иначе, где-то на тридцатом цикле мы с практикой взаимного каннибализма покончили. В конце концов, мы цивилизованные люди, если, конечно, не брать в расчет Клауса.
Витю поедаем трое суток. Условных, как и всё здесь. Кости обгладываем уже в сумерках. Тоже условных. Заканчиваем, когда до конца цикла остается полтора дня. Самых страшных, последних, потому что по их истечении мы умрем. Мучительно умрем и не сразу. Раньше незадолго до срока мы стрелялись, иногда один из нас приканчивал двух других. Потом научились ценить жизнь, даже такую, и ждать до конца. До самой последней минуты.
Она наступает, когда измучившее нас проклятое солнце наполовину заваливается за лес.
— До скорой встречи, — говорит Вилли, завороженно глядя на стремительно растущую в размерах огненную точку над головами. Она приближается, неотвратимо, фаталистически. От нее не спрятаться, не скрыться, мы пробовали тысячу раз — закапывались в землю, ныряли в ручей, лезли на верхушки деревьев…
— Фогель, Штилике, чтоб вы сдохли! — истерит Клаус. — Сволочи, гады, ублюдки, ненавижу вас!
Огненная точка разрастается в шар. Он проламывает оболочку капсулы и взрывается, разом превращая нашу тихую обитель в яростный ад. Земля вздымается на дыбы и разлетается насыщенным обломками и осколками огненным валом. Он разворачивает мне грудь, вспарывает живот, пробивает внутренности. Мне больно, отчаянно больно. Я умираю.

Цикл 284

Как всегда, прихожу в себя последним. Так случилось в то злосчастное утро, в позднем августе сорок третьего, так происходит всякий раз и поныне. Выбираюсь из землянки. Вилли с Клаусом уже снаружи, пялятся на зависшее над восточным горизонтом солнце. Время начало свой отсчет, свой поганый, пыточный, садистский отсчет. Оно сжалось, скукожилось, в сотню раз замедлило скорость по сравнению с той, что снаружи. Время капсулы. Наше время — растянувшийся на три месяца мучительный день.
— Обрыдло все, — привычно истерит Клаус. — Как же мне все остопоганело. Этот лес, гадское солнце, ваши рожи. Почему я не могу умереть? Вы, подонки, вас спрашиваю! Почему я, в рот вам ноги, до сих пор не могу умереть?!
Клаус врет. Больше всего он боится умереть навсегда. Не родиться вновь в душной землянке, а исчезнуть навечно. Мы все боимся этого, боимся отчаянно, хотя и не признаемся вслух.
— Пошел ты! — рявкает на Клауса Вилли. — Каждый раз одно и то же. Хочешь, буду стрелять тебя, едва родишься, мозгляк? Хочешь, гнида?
Клаус испуганно затихает. Он не хочет. Хотя и знает, что Вилли не станет стрелять. Мы ненавидим друг друга, давно и надежно. Но мы — три части единого целого. И так привыкли, притерпелись, прикипели друг к другу, что преждевременная смерть одного остальным доставляет пускай не горе, но искреннее сожаление. Будто потерял раньше срока что-то, без чего нелегко обойтись.
— Хайль Гитлер, уроды, — приветствую я обоих. — Рад, что вы снова здесь.
Пузатый Вилли кривит мучнистые дряблые губы. Век бы не видать его рожу.
— Здравствуй, Георг, — отвечает он. — Пошел бы ты в жопу со своим Гитлером.
Пережившего нас на пару наружных лет фюрера мы ненавидим не меньше, чем друг друга. Это из-за него, психопата и садиста, мы стали тем, что есть. Это он, гад, загнал нас в проклятую капсулу и оставил в ней подыхать. Это его заботами окочурились сотни тысяч немецких парней. Только вот нам троим повезло. Или не повезло, в зависимости, как посмотреть. Вместо чтоб один раз сдохнуть за фюрера и фатерланд, мы издыхаем раз в три месяца невесть за что.
— В жопу так в жопу, — соглашаюсь я и отправляюсь в лес за жратвой.
Жратвы нам отмерено, словно кот нагадил. Это сейчас, когда научились жить впроголодь, ее хватает до конца цикла, даже если в капсулу не заявится гость. Зато раньше… Меня передергивает, стоит вспомнить, как стрелялся за месяц до срока, потому что мучительные спазмы в желудке не было никаких сил терпеть.
Я вброд пересекаю ручей. Он течет с запада на восток, огибает поляну, скатывается по склону овражка, узкой змейкой вьется между деревьями леса, всасывается в оболочку капсулы и исчезает. Рыбы в ручье нет, зато в изобилии водятся головастики, из которых Вилли варит суп. Всего головастиков сто девяносто три, и выловить их всех обычно удается, когда треть цикла уже позади.
Добираюсь до северной окраины. Здесь малинник, сегодня мне предстоит обобрать два куста. Срезать десяток грибов и прикончить здоровенную гадюку, которая очухивается раньше нас и потому успевает уползти, так что ее приходится разыскивать. Змея — единственный, кроме нас, постоянный обитатель капсулы, если не считать головастиков и насекомых. Раньше мы пожирали гадюку сразу, но, набравшись опыта, стали вялить на солнце — теперь за счет змеиного мяса удается протянуть дня три-четыре.
Касаясь пальцами оболочки, бреду вдоль нее на восток. Раньше капсулу мы называли ловушкой. До тех пор, пока гостем не забрел профессор из Москвы, который выдвинул красивую гипотезу, прежде чем мы его сожрали. Согласно этой гипотезе, мы втроем угодили во временную петлю, образовавшуюся в результате мощного взрыва. Как угодили и почему именно мы, профессор объяснить не сумел, и психанувший Клаус его прикончил. Как бы то ни было, драпали мы из-под Курска так, что земля стонала под сапогами. Отбившись от части, три недели плутали по лесам и забрались в самую глушь. На лесную поляну с заброшенной землянкой по центру наткнулись, когда вконец уже обессилели. В этой землянке мы провели ночь, а пробудившись наутро, решили отоспаться и днем. Вновь проснулись уже в сумерках, от доносящихся с востока человеческих голосов. Говорили по-русски, но мы даже обделаться от страха не успели, а лишь заорали от ужаса, потому что над головами уже стремительно разрастался огненный шар. Обрушившись, он разом заткнул и русских, и нас.
Жуткая вещь эта капсула. Изнутри — словно купол с прозрачными стенами: у нас вечный август, а за ними то январь, то апрель. Зато снаружи никаких стен вовсе нет, все гости это подтверждают. И капсулы никакой нет, пока внутри не окажешься. Московский профессор плел что-то насчет разрыва в пространственно-временном континууме. Анизотропного разрыва — в одну только сторону. Вот нас этим разрывом и угораздило — по самые анизотропы.
Гадюка обнаруживается в корнях могучей сосны. На меня у нее выработался условный, как и все здесь, рефлекс: при моем приближении змея сворачивается в клубок и готовится к атаке. Мы враги — я убивал ее двести восемьдесят три раза — и, будь я на ее месте, все бы отдал за возможность хотя бы раз ужалить в ответ. К гадючьей беде, я так же опытен, как она, зато намного сильнее — поэтому ужалить не удается. После серии обманных движений я тесаком сношу гадюке башку. Закидываю еще дергающуюся в руках мертвую тварь на плечо и бреду дальше.
С востока оболочка капсулы не такая, как по остальному периметру. Участок метров в пять длиной непрозрачен, будто разрыв в стекле забили фанерой. Что снаружи, сквозь него не видать, да и гости к нам через этот участок не проникали. Съеденный профессор говорил, что здесь, возможно, завязана пуповина капсулы. Нам, впрочем, от этого знания ни тепло ни холодно.
Возвращаюсь к полудню — время мы по-прежнему измеряем наружными категориями. Странный этот полдень, как и девяносто два остальных в цикле. Солнце с утра сдвинулось по небосводу разве что на миллиметр-другой. Воздух вязкий, тягучий, провонявший гнилыми листьями и человеческим дерьмом. Вилли с Клаусом к моему возвращению успели уже совершить содомский грех — морды у обоих морщатся от отвращения.
— Во времена фюрера вас бы уже давно расстреляли, — упрекаю любовничков я.
Упрек незаслуженный. Гомосексуалистами бывшие солдаты вермахта стали не от хорошей жизни — не каждый, как я, способен достичь удовлетворения мастурбацией, вот бедолагам и приходится пользовать друг друга, когда гостей нет. Что ж — если от любви до ненависти один шаг, то и в обратном направлении не больше. Впрочем, от неестественных наклонностей напарников мне только польза. Когда к нам попадают гостьи, достаются они преимущественно мне — к женским прелестям Вилли и Клаус несколько охладели.
Вспоминаю, как я блаженствовал в сто девяностом, что ли, цикле, когда к нам занесло сразу трех восемнадцатилетних красоток, заплутавших в дремучих курских урочищах. Я драл их одну за другой, а иногда и всех вместе, подбадриваемый скабрезными советами Вилли и мерзким хихиканьем Клауса, держащего девчонок на прицеле. И хотя я сопереживал гостьям, трахать последнюю оставшуюся в живых, пока Вилли с Клаусом за обе щеки уплетали ее подружек, было воистину божественно.
Времена, когда меня мучили угрызения совести, в прошлом. Выхода из капсулы нет — гости обречены независимо от того, прикончим мы их или позволим дотянуть до конца цикла. С началом следующего капсула неизменно возвращается в изначальное состояние — от посторонних, занесенных снаружи предметов, не остается и следа. В конце концов, гости могут даже гордиться тем, что сумели напоследок принести пользу — так я считаю. Вилли и Клаус согласны, хотя совести у обоих отродясь не водилось. Вонючие скоты.
Три недели проводим в обычной рутине, а потом появляются гости. Сразу пятеро, при оружии, разом проникают в капсулу сквозь северную оболочку. Что ж, такие визиты нам не впервой: снаружи в очередной раз заинтересовались объектом, в котором бесследно исчезают люди, и послали спецназ. Пятерых камикадзе, готовых к любым неожиданностям. То есть это им кажется, что к любым. К неожиданностям нашего толка подготовиться невозможно.
Мы принимаем бой. На нашей стороне все преимущества, кроме численного, которое сейчас значения не имеет. Смерть для нас — обыденная и привычная неприятность, а для них — фатальная неизбежность. Независимо от того, перестреляют они нас раньше, чем мы их расшлепаем, или наоборот.
Эти пятеро хороши, не то что слабаки и паникеры из НКВД, которые лезли к нам когда-то четыре цикла подряд, пока снаружи не поняли, что переводят людей понапрасну. Эта пятерка, нырнув из весны в лето, не теряется. Не деморализуется, даже когда Клаус разносит из «шмайссера» голову ближайшему к нам. Здоровяк с капитанскими погонами машет рукой, уцелевшие мигом рассыпаются в цепь и залегают. Мы ждем. Для нас предстоящая бойня — потеха. Для них — смерть.
— Предлагаю вам сдаться! — орет капитан. — Кто бы вы ни были, сдавшимся гарантирую жизнь!
Залегший в овражке Клаус в ответ хихикает. Я перевожу сказанное Вилли, у него трясется от хохота пузо.
— Гарантируем вам смерть, — кричу я. — Хотите сдавайтесь, хотите деритесь, все равно сдохнете!
— Шайзе, — добавляет Вилли. — Жопы. Руссиш арш. Дерьмо. Дрек.
Капитан молчит. Хладнокровная сволочь, умелая. Сейчас он просчитает варианты, и начнется атака, другого выхода у десантников нет.
Они бросаются в атаку, предварительно швырнув в нашу сторону по паре гранат. Я даю по набегающим фигурам очередь, слева рявкает «вальтер» Пузатого Вилли. Из овражка стрельбы не слыхать — видимо, одна из гранат достала-таки Рыжего Клауса.
Через минуту все кончено. Я поднимаюсь на ноги, осматриваюсь. Вилли убит, брылястая одутловатая рожа превратилась в кровавое месиво. На склоне овражка корчится с распоротым животом Клаус. Смотрит на меня умоляюще.
— До встречи, Клаус, — говорю я и стреляю ему в висок.
Капитан еще жив. Он лежит на боку, неловко пытаясь перетянуть бинтом развороченное пулями бедро. Я приседаю рядом на корточки.
— Кто? Вы? Такие? — с трудом выдавливает из себя слова капитан.
Я не отвечаю. Отбираю у него аптечку, вкалываю обезболивающее и как умею накладываю повязку. Ненависти к нему у меня нет. По правде сказать, капитан гораздо больше мне симпатичен, чем временно отправившиеся на тот свет напарники.
— Я спросил, кто вы такие, — упрямо повторяет, кривясь от боли, капитан.
— Какая тебе разница, — говорю я бесстрастно. — Можешь считать, что солдаты Третьего рейха. Меня зовут Георг. Обершутце 102-й пехотной дивизии вермахта Георг Штилике. Еще вопросы?
Капитан сплевывает кровью.
— Вот оно что, — устало бормочет он. — Кто бы мог подумать. Умники в штабе какие только догадки не строили, а тут такое… Наследнички фюрера, а?
— Да пошел ты, — в сердцах отвечаю я. — Вонючка он, твой фюрер.
— Мой? — удивленно заламывает бровь капитан. — Хотя знаешь, ты прав. Мой тоже вонючка.
Я достаю из капитанского вещмешка банку тушенки, вслед за ней завернутый в целлофан хлеб.
— Отцепи у меня с пояса флягу, — просит он. — Там водка. Пьешь водку, обершутце или как там тебя?
Мы прикладываемся к фляге по очереди. Я смакую давно забытый напиток. Водка мне кажется сладкой. Рассказываю капитану, как обстоят дела. Он слушает молча, насупившись, не перебивая.
— Сволочь ты, Штилике, — говорит он, когда я заканчиваю.
— Сволочь, — признаю я. — А ты? Что бы ты делал на моем месте?
Капитан прикрывает глаза.
— Не знаю, — досадливо говорит он. — Но человечину бы не жрал. И девчонок бы не насиловал. И друзей бы в очко не трахал.
— Врешь, свинья, — подаюсь я к нему. — Еще как жрал бы и трахал. Ты визжал бы от ужаса, случись тебе пройти через то, что мне.
Капитан вскидывается.
— Я не визжал бы, — цедит он. — Но вам больше ничего не обломится. Понял, ублюдок? Если я не вернусь…
— Не вернешься, — прерываю я. — Без всяких «если». Отсюда не возвращаются.
— Пусть так. Но людей вам больше здесь не видать. Вокруг объекта поставят оцепление, мышь не проскочит. За вас возьмутся всерьез, фриц. Недолго вам осталось.
Я пожимаю плечами.
— Ошибаешься. За нас уже брались. Однажды целую роту угробили, в другой раз — взвода два положили. Ничего нам не сделается, русский, тем более в вашем-то бардаке. Ну, пропадают людишки, так они везде пропадают. Даже оцепления никакого не будет — кому нужно держать здесь солдат, охранять неизвестно что невесть от кого. Постоят месяц-другой, комарью на радость. Лето закончится, свернут манатки и уберутся, откуда пришли. Дороги сюда прокладывать и технику подгонять себе дороже. Что, не так?
Капитан скрипит зубами то ли от злости, то ли от бессилия, не поймешь. Он знает, что я прав.
— Будь проклят тот метеорит, — шепчет он.
— Метеорит? — переспрашиваю я. — Так это был не снаряд? Впрочем, какая разница.
К условному вечеру капитан впадает в беспамятство, к утру приходит в себя и вновь теряет сознание. Мне он больше не нужен. Мне теперь предстоит прожить два с лишним месяца в одиночестве, и переводить жратву на заведомого покойника неразумно. На исходе второго дня я стреляю капитану в затылок.
От трупов начинает пованивать. Я стаскиваю тела к северной окраине, но смрад доносится и оттуда. Неделю провожу в трудах — стволом «шмайссера» копаю братскую могилу. К тому времени, как она готова, смрад становится нестерпимым. Безостановочно блюю, пока сваливаю в нее останки. Хорошо, жрать их не придется — мне одному пищи до конца срока хватит, делить ее на троих нужды больше нет.
В вещмешке одного из убитых — потрепанная книжка с картинками. Говорить по-русски я выучился неплохо, но читаю лишь по складам, с трудом распознавая слова. Тем не менее, книжка поначалу скрашивает одиночество. Речь в ней идет о маньяках, насилующих и расчленяющих свои жертвы. Чикатило, Головкин, Оноприенко, Кулик…Я дочитываю до середины, затем рву эту книжку, подтираюсь ею, жгу страницы одну за другой. Я не такой. Я знаю, что не такой. Да, я убивал. На войне, потом здесь. Насиловал. Расчленял. Поедал человеческое мясо. Но меня к этому вынудили, у меня не было другого выхода. Возьмите любого, поместите в замкнутое пространство в компании двух психопатов, маньяков и убийц. И заставьте жить.
— Что?! — кричу я вслух мертвому, зарытому в братскую могилу капитану. — Что, сука, моралист хренов, ублюдок, совестливая мразь? Не стал бы, говоришь? Не стал бы жрать и насиловать? Еще как стал бы, гнида, свинья…
Мне невмоготу. Меня крутит, корежит, выворачивает наизнанку. Я проклинаю злосчастный метеорит, сдохшего фюрера, сдохшего капитана, сдохшего раньше времени Клауса. За две недели до срока я не выдерживаю. Я больше не могу быть один, мне необходимы рядом такие же, как и я. Вскидываю «вальтер» Пузатого Вилли ко рту. Закусываю ствол. Стреляю себе в небо.
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Прихожу в чувство, как всегда, последним. В землянке воняет потом и нечистотами. Это от них осталось, от этих сволочей, от гадов этих, нерях. От моих дружков.
— Гитлер капут, уроды, — приветствую я обоих, выбираясь наружу. — Чтоб вам сдохнуть, как ему.
Вилли возвращает мне пожелание. Клаус хихикает. Сплевываю им под ноги и отправляюсь разыскивать гадюку.
Взрыв за спиной ахает, когда я приближаюсь к северной окраине. На мгновение замираю, затем бросаюсь на землю плашмя. В десятке метров к югу разрывается мина. За ней, чуть дальше, еще одна. Это обстрел. Капитан был прав — за нас взялись всерьез и палят теперь сквозь оболочку, не зная, во что и куда — наугад. Вскидываю голову — с юга на бреющем надвигаются на объект два вертолета. Головной уже в сотне метров, я завороженно смотрю на него, наплевав на разрывы мин.
— Давай, гадина, — шепчу я, — давай, возьми меня.
Вертолет пронзает оболочку и оказывается внутри капсулы. Секунду-другую он еще летит по инерции, затем задирает нос, с треском разламывается фюзеляж, вертолет камнем обрушивается вниз и вспыхивает. Мгновением позже его судьбу разделяет второй. Обстрел прекращается.
— Что, взяли? — кричу я. — Взяли, да? Хрен вам, свиньи! Так будет с каждым!
Встаю и бреду к землянке. Напарникам не повезло — обоих накрыло прямым попаданием, в месиве земли, травы и человеческих ошметков, где Клаус, где Вилли, не разобрать.
Вход в землянку завален. Разгребаю пробку, расшвыривая кровавые комья тесаком. Проползаю внутрь и сажусь на пол, привалившись спиной к опорному столбу.
Я заставляю себя мобилизоваться. Надо осмыслить случившееся и сделать выводы. Итак, снаружи никакой оболочки не видать. И капсулы не видать, и того, что внутри нее. По словам гостей, снаружи виден обычный лесной ландшафт, который на самом деле — недостижимый мираж. О нашем существовании догадаться невозможно, а значит, сегодняшний обстрел — лишь бессмысленная акция от непонимания и отчаяния — глупая месть неизвестно кому или чему. Эффективность акции для тех, кто снаружи, — нулевая. Точнее — минусовая, с учетом гибели вертолетов. Следовательно, нас должны оставить в покое.
Наперекор моим выкладкам, обстрел внезапно возобновляется. С четверть часа сижу, скорчившись, лихорадочно пытаясь уговорить себя, что плевать — пускай убивают, не впервой. Уговорить не удается, а потом мина взрывается прямо над головой и земляной свод рушится на меня. Я барахтаюсь, пытаясь выползти из-под искореженной кровли, задыхаюсь, стону от бессилия, земля забивает рот. Идиот, кретин, который не догадался вовремя застрелиться. Мне страшно. Больно! Мне не хватает воздуха. Сознание оставляет меня…
Прихожу в себя, вскидываюсь, озираюсь по сторонам. Тело разламывается от боли, словно меня избили до полусмерти. Шпарит в лицо равнодушное солнце. Земля разворочена, к извечному запаху гнилых листьев примешивается смрад от гари. У южной окраины еще дымятся останки вертолетов. Лес наполовину повален, на месте землянки — щетинящаяся обломками бревен и досок дыра.
Превозмогая боль, встаю на колени и внезапно вижу появившегося из овражка и бегущего ко мне человека. Вглядываюсь, ошалеваю от изумления. Это девушка лет двадцати пяти, светловолосая, сероглазая, одетая в неимоверно рваное тряпье. Я не успеваю понять, как и откуда здесь появилась гостья.
— Вы живы? — бросается ко мне девушка. — Боже, какое счастье, что я успела вас вытащить! Я так и думала, я знала, что не одна. Все эти годы только и надеялась, что когда-нибудь… Что кто-нибудь…
Она падает передо мной на колени, прижимается головой к груди, тонкие руки обнимают меня за шею. Ковшик с ручейной водой катится по земле, расплескивая капли.
— Я Лиза, — сквозь слезы причитает девушка. — Елизавета Сидоренко, медсестра. Как вас зовут? Вы из отряда Егорова, да? Я никогда вас раньше не видела.
Я держу ее за плечи, прижимаю к себе и не знаю, что сказать в ответ. Я уже понял, кто она и откуда. Но будь я проклят, если понимаю, что мне с ней делать. Поворачиваю голову влево. Так и есть — в оболочке зияет рваная дыра. Непрозрачный участок на востоке расколот взрывом. Пуповина капсулы развязалась. Лиза не гостья. Она такая же, как и мы. Только с другой стороны фронта семидесятилетней давности.
— Меня… — мямлю я. — Меня зовут… — проклятый акцент.
Лиза неловко целует меня в шею. Ее слезы обжигают мне кожу.
— Георгий, — нахожусь я. — Георгий Штилевич, поляк, уроженец Кракова. Я был в плену, бежал. Воевал в отряде Егорова. Старший штуце… старший капрал.
— Боже, как же я счастлива…
Она расстегивает на мне рубаху. Я пытаюсь помочь ей освободиться от тряпья, у меня не получается, у меня руки ходуном ходят.
Мы падаем на распаренную солнцем, развороченную, нашпигованную осколками землю. Я держу ее за узкие белокожие плечи и врываюсь, вторгаюсь, вколачиваюсь в нее. Я забыл, как это бывает с женщиной. Забыл, будь все проклято, как бывает, когда берешь женщину не силой, а потому, что она твоя. Когда же это было со мной в последний раз?.. В университете, еще до войны, осенью. Грета только поступила, а я учился на третьем курсе. Берлинское серое небо сочилось дождем, а мы… Я не додумываю. Прошлое и настоящее, капсула и метеорит, гости и спецназовцы, мерзавец Клаус и подлец Вилли исчезают вдруг, и остаемся только мы вдвоем. Я и она. Партизанская медсестра Лиза и старший капрал Войска польского Георгий, и я не хочу, не могу, не желаю знать, кто я на самом деле такой.
Мы засыпаем, обнявшись. Я держу ее. Крепко, так крепко, как то, что удержать невозможно. Мы пробуждаемся, опять сливаемся воедино и засыпаем вновь.
— Лиза, — шепчу я сквозь сон. — Лизхен. Элизабет.
Когда мы, наконец, приходим в себя, разрытая, распаханная взрывами земля уже запеклась на солнце. Я беру Лизу за руку, мы бредем к восточной окраине. Ее капсула совсем крошечная — полсотни шагов в диаметре, не больше.
— Как же ты тут? — растерянно спрашиваю я. — Как же ты тут была одна?
— Да так, — шепчет Лиза. — Сначала сходила с ума, потом привыкла. Голодала. Представляешь, у меня и оружия-то никакого нет. Аптечка, сухой паек на три дня и второй том «Графа Монте-Кристо». Я его наизусть теперь знаю. И все. Даже нитки с иголкой нет, — смущенно добавляет она.
— А гости? — вырывается у меня. — Ну, люди снаружи.
У Лизы на глазах опять появляются слезы.
— Это самое страшное, — едва слышно произносит она. — Когда умираешь не одна, а рядом с кем-то, кто навсегда. Знаешь, Георг… прости, можно я буду так тебя называть?
Я сглатываю слюну.
— Да, конечно. Меня так и звали… друзья.
— Знаешь, однажды ко мне забрели дети. Двое мальчишек и девочка. Заблудились в лесу. Им было лет по тринадцать. Как же я тогда мечтала умереть раньше них.
Я молчу. Мы бы сожрали этих детей. Деликатесное, нежное мясо…
Мы возвращаемся. Я обнимаю Лизу за плечи. Внезапно она спотыкается, шарахается назад. Из жухлой травы прорастает человеческая ступня в армейском ботинке.
— Что это?!
Проклятье! Это Клаус. То, что от него осталось. Даже мертвый, этот подлец сумел нагадить мне.
— Вертолетчик, — выдыхаю я. — Это осталось от вертолетчика. Они же хотели расстрелять нас сверху.
— Нас?
— Нас с тобой.
Меня корежит. Привлекаю Лизу к себе. Что же делать, мучительно думаю я. Цикл закончится, и она все узнает. Увидит этих ублюдков — Клауса и Вилли. Поймет. Надо рассказать, как все начиналось. Как я противился этим скотам, как не хотел, не желал казнить и поедать людей. Как Клаус однажды расстрелял меня за то, что отказался убивать старика. Я не виноват, что стал таким же, как они, так получилось, вопреки моей воле, вопреки самой сущности. Я признаюсь во всем — и она поверит. Обещаю, что никогда больше, клятву дам! Кроме меня, у нее никого нет и не будет. И другого выхода нет, только поверить мне.
Я не могу. Я трушу, страшусь, меня колотит от ужаса, стоит только представить, что она узнает. Ведь я… Наверное, я люблю ее. Будь же все проклято!
— Иди ко мне.
Она опускается на коленки. Я беру ее сзади, как тех трех в сто девяностом цикле, под прицелом Клауса. Исступленно вколачиваюсь в нее, грубость и нежность мешаются во мне, производя вместе нечто запредельное и немыслимое.
— Георг! Ге-орг!
Я не успеваю среагировать. И увернуться не успеваю тоже. Гадюка летит на меня с земли, подобно развернувшейся в ленту стальной пружине. Ядовитые зубы впиваются мне в глазницу, я заваливаюсь навзничь, хриплю, катаюсь по земле. Отрываю змею от себя, отшвыриваю в сторону. Я ничего больше не вижу, боль беснуется во мне, не дает думать, не дает даже сказать то, что я должен, обязан сказать сейчас.
— Георг! — с ужасом кричит Лиза. — Георг, родной, боже милостивый…
— Постой, — хриплю я. — Подожди.
То, что я должен сказать, сильнее страха, сильнее боли. Яд проникает в меня, туманит мозг, но я собираю воедино все, что во мне еще есть.
— Я не тот, — выталкиваю из себя слова. — Не тот, за кого ты меня прини…
Я умираю.

Цикл 286

Прихожу в себя, подхватываю «шмайссер» и бросаюсь из землянки на выход, еще не сознавая, не понимая еще, что там увижу, но уже зная, что увижу непременно, наверняка.
Жирная рожа Пузатого Вилли лоснится от удовольствия. Рядом с ним скалится, уставившись на меня, Рыжий Клаус.
— Смотри, какая к нам цыпочка залетела, — тычет пальцем себе за спину Вилли. — Вылезаем, а она уже тут.
— Сдобная, — поддакивает Клаус. — Сисястая, сочная. Я вырву ей матку и съем.
Я бросаюсь вперед, отталкиваю Вилли и замираю на месте. Я вижу Лизу. Распростершуюся на земле лицом вниз.
— Что вы с ней сделали? — надсадно ору я. — Что вы с ней сотворили, сволочи?!
Вилли и Клаус озадаченно переглядываются.
— Да ничего особенного, — бормочет Вилли. — Она как нас увидела, в драку полезла. Ну, Клаус ее прикладом и успокоил. Лежит теперь, отдыхает. Да ты не волнуйся, очухается, будет нас ублажать. Хорошая цыпочка, сладкая.
Ярость, беспросветная ярость обрушивается на меня. Я бросаюсь на жирного борова, с размаху вгоняю приклад «шмайссера» ему в брюхо.
— Ты что, Штилике? — визжит Клаус. — Спятил?
Я оборачиваюсь к нему и вскидываю автомат. Я не успеваю. Клаус от живота в упор дает очередь.

Цикл 287

Прихожу в сознание, вскакиваю. Шарю рукой в изголовье, пытаясь нащупать автомат. «Шмайссера» на месте нет. Я бросаюсь на выход, вылетаю из землянки наружу.
— Здравствуй, Георг.
Лиза сидит на земле шагах в десяти. Мой автомат у нее в руках, ствол нацелен мне в грудь. Вилли с простреленной головой скорчился метрах в пяти справа. Клаус прикорнул к его боку, словно младенец к матери. Из прошитой пулями спины Клауса толчками бьет кровь.
— Лиза, — шепчу я оторопело и делаю к ней шаг, другой. — Лиза, я сейчас все объясню.
— Стой, где стоишь, Георг. Я хочу сказать тебе кое-что.
Я останавливаюсь. Смотрю на нее.
— Лиза, — растерянно повторяю я. — Лизхен. Элизабет.
— Вам не повезло, — говорит она. — Вам троим очень не повезло.
— Почему? — нахожу в себе силы спросить я.
— Потому что я перерождаюсь на десять минут раньше. Сейчас я застрелю тебя, Георг. И так теперь будет всегда.
— Постой! — отчаянно кричу я. — Лиза, не стреляй… Не стреляй же! Я не вино…
Пули разрывают мне сердце.

24/7/365

Заказ поступил на мобильник в самое неподходящее время — через четверть часа после того, как Штырь ширнулся. Дурь еще не успела увлечь его за собой в мир сладкой вседозволенности, так что Штырь сумел осознанно прочитать полученное СМС и вникнуть в его содержание.
«Лев 21 з Какжитуха тчт 300 11 14 д» для человека непосвященного или случайного выглядело полнейшей бессмыслицей. Для исполнителя же СМС было инструкцией, четкой и исчерпывающей. «Лев» означал зону отчуждения железной дороги близ станции Левашово. «21 з» — распоряжение доставить товар не позже девяти вечера назавтра. «Как житуха?» было паролем, который назовет встречающий. «Течет» — отзывом. 300 тысяч рублей — компенсацией за труды. Оставшаяся информация описывала товар как таковой. Заказчику понадобилась девочка в возрасте от одиннадцати до четырнадцати лет. Ни кому именно понадобилась, ни в каких целях, Штырь не знал — его это не касалось, да и не заботило. Его дело маленькое: добыть, доставить, получить заслуженный куш и забыть обо всем вплоть до следующего заказа.
Штырь матюгнулся вслух — времени на все про все было в обрез. Миг спустя он уплыл в нирвану.
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В шесть вечера координатор разослал СМС «Стоп. Найден. Погиб». Полевую группу «Лиса-12» питерского поискового отряда «Лиза Алерт» сообщение застало на прочесывании последних метров лесного квадрата.
— Прими, Господи, — Иерей перекрестился и уронил руки, — раба своего…
Он забасил слова молитвы, остальные трое, потупив взгляды, молчали. Четырехдневный поиск в лесном массиве под Мгой закончился. И, как случалось не раз, закончился трагически — отправившегося в лес за грибами и не вернувшегося домой пожилого дачника нашли мертвым.
— Царствие небесное, — Иерей перекрестился вновь. — На все воля Божья. Пошли.
Иван Кравцов, позывной Иерей, был старшим группы. Священником, расстригшимся после того, как пять лет назад погибла дочь и истаяла от горя жена. Рослый, плечистый, с лопатообразной смоляной бородой Иерей авторитетом пользовался безоговорочным. Был он надежным, безотказным и обстоятельным. Видавший виды джип-внедорожник, единственное в группе транспортное средство, принадлежал ему. За руль Иерей сигал минут через пять после оповещения о начале очередного поиска. За час одного за другим подбирал напарников, после чего гнал джип безостановочно, так что к месту сбора «Лиса-12» прибывала, как правило, одной из первых.
По окончании поиска Иерей развозил напарников по домам и, вернувшись, на форуме «Лизы Алерт» оставлял стандартную, предписанную Уставом запись: «Малая, Гек, Прапор, Иерей дома». Подпись с номером мобильного телефона и меткой «24/7/365» добавлялась автоматически. Цифры означали, что на связи старший группы «Лиса-12» двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю, триста шестьдесят пять в году.
На обратном пути помалкивали, как бывало всякий раз, когда поиск завершался по факту смерти разыскиваемого. Или когда найти пропавшего не удавалось вовсе. Неудачи были частью добровольной, неоплачиваемой, изматывающей работы. Частью, привыкнуть и смириться с которой так и не удалось.
— До скорого, — пробормотал поджарый, жилистый Прапор, когда джип притормозил на Обводном. — Не раскисайте. В следующий раз повезет.
Он выбрался из салона наружу и упруго, размашисто зашагал прочь. Разменявший шестой десяток бывалый, выносливый отставной прапорщик пограничной службы, позывной Прапор, считался в отряде человеком железным.
На углу Лермонтовского и Садовой с напарниками попрощалась Маша Лозинская, позывной Малая. Она и в самом деле была мала ростом: метр с фуражкой, как однажды определил Прапор. Еще была она резка в движениях, хладнокровна и решительна, как и подобало многократной медалистке в соревнованиях по практической стрельбе. Со спортивным наградным «Викингом», максимально приближенным умельцами к боевому, Маша не расставалась.
На Литейном Иерей высадил Гека. Странных, неприкаянных, неустроенных, неприспособленных чудаков в «Лизе Алерт» хватало с лихвой. Тех, кто готов был, получив сообщение от инфорга, бросить все и мчаться сломя голову невесть куда на поиски пропавшего незнакомца. Тех, кто, прочитав СМС «Стоп. Найден. Жив», не стыдясь напарников, плакал от счастья, хотя спасенного или спасенную знал лишь по фотографии. Геннадий Тарасов, позывной Гек, был одним из самых чудаковатых. Нескладный, неуклюжий, недотепистый, вечно хватающий ссадины и гематомы студент-недоучка обузой для напарников, однако, не был. Недостатки искупались бесстрашием и особым, необъяснимым, на грани реальности чутьем. Именно Гек два года назад вывел группу к заброшке на краю болота, где обустроил себе логово похитивший десятилетнего мальчика маньяк-педофил. Он же, Гек, на подступе к этой заброшке успел оттолкнуть в сторону Прапора за мгновение до выстрела из проема покосившейся входной двери. И он же первым нырнул в этот проем, когда маньяк, расстреляв по залегшей группе ружейный магазин, принялся перезаряжать.
— Знаешь, Иерей, — сказал Гек, выбравшись из внедорожника наружу, — завтра случится что-то, я чую. Поганое что-то. И обернется оно скверно.
Иерей помолчал.
— Для нас? — уточнил он. — Для нас обернется?
— В том числе и для нас.
— Что ж, — Иерей перекрестился. — На всё воля Божья. Ступай, храни тебя Господь.
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Разлепив глаза, Штырь первым делом уставился на часы. Было полдесятого утра. В окно молотил проливной октябрьский дождь. Вернувшийся из нирваны организм просился обратно. Болью терзало голову.
«Пзк», — мигнул пятой по счету не отвеченной эсэмэской мобильник.
Сообщение означало «Подтвердите заказ», и с минуту Штырь маялся, борясь с навязчивым желанием послать заказчика ко всем херам. Затем, собрав ошметки воли, отправил подтверждение и поплелся в ванную. Матерясь вслух, укротил бунтующий организм холодным душем, прибил головную боль ибупрофеном и сунул ноги в кроссовки.
Заказ был далеко не первым, и с предыдущими Штырь неизменно справлялся. Времени, однако, оставалось в обрез, а погода тому, что предстояло проделать, мягко говоря, не способствовала. Кляня дождь и слякоть, Штырь трусцой добежал до автостоянки и с облегчением нырнул в уютное нутро серой неприметной «Тойоты». Завел двигатель, с минуту прикидывал план действий, затем тронулся.
Качество товара заказчика не интересовало: ни внешность, ни здоровье, ничего, кроме возраста, поэтому все предыдущие жертвы Штыря были из беспризорников. Уговаривать бездомного голодранца или голодранку сесть в машину долго не приходилось — как правило, достаточно было показать пару-тройку пятисотрублевых купюр. Дальнейшее было делом техники: отъехать в безлюдное место, товар оглушить, связать, заткнуть рот кляпом, перетащить в багажник и, тщательно соблюдая правила движения, доставить куда следует. На этом риск и опасность заканчивались. Бездомные, брошенные дети были никому не нужны. Об их исчезновении не заявляли в полицию, их не разыскивали, и волноваться об их судьбе было некому. Пропал никчемный оборванец и пропал — дело обычное. И для малолетних дружков пропавшего, и для взрослых бомжей и наркоманов, временно деливших с ним кров — подвал, чердак, заброшку или канализационный колодец.
До двух пополудни Штырь безостановочно колесил по городу. Дождь не унимался. Дворники едва справлялись, сгоняя небесную хлябь с лобового стекла. Ветер рвал зонты из рук редких прохожих. А места, облюбованные для сборищ беспризорными попрошайками, обезлюдели. Непогода загнала бездомных в норы. Не было ни души ни под арками вонючего проходного двора на Второй Советской, ни в заплеванном скверике на Охте, ни на захламленном строительным мусором пустыре в Девяткино. Нигде.
К четырем пополудни Штырь изрядно занервничал. Не выполнить заказ было нельзя. Предшественник, у которого Штырь унаследовал бизнес, после того как однажды подвел заказчика, прожил недолго.
В шесть вечера не оправдалась и последняя надежда — купчинская окраина. Найти беспризорницу не вышло, осознал Штырь. Теперь придется брать первую попавшуюся девчонку. Это было опасно, смертельно опасно, даже если удастся затащить товар в машину без свидетелей. Пропажу станут искать, и кто знает, как долго будет тянуться и как далеко продвинется розыск. Штырь заставил себя мобилизоваться. С учетом времени, что он потратит на путь в Левашово, на дело оставалось часа полтора, не больше.
На город пали вечерние сумерки. Дождь наконец подустал и пошел на убыль. Штырь погнал «Тойоту» вдоль городской окраины. Через полчаса ему повезло. Метрах в сорока по ходу дорогу пересекала одинокая девчоночья фигурка. Штырь огляделся по сторонам. Слева сплошняком шли тускло освещенные приземистые строения, по всему видать, склады. Справа линия гаражей, вдоль нее пустырь, ближайшие жилые пятиэтажки метрах в двухстах.
Безлюдно.
Штырь дал по газам. Когда «Тойота» поравнялась со ступившей на пересекающую пустырь тропинку соплячкой, резко затормозил. Выскочил, в три прыжка настиг худосочную, русоволосую малолетку, с маху всадил кулаком в висок. Девчонка коротко вскрикнула, стала заваливаться, продолговатый, вычурной формы футляр отлетел в сторону. Штырь подхватил падающее тельце, волоком дотащил до «Тойоты», швырнул на пассажирское сиденье и прыгнул за руль.
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Сообщение от инфорга поступило за час до полуночи, когда Иерей, помолившись, уже собирался на боковую. С минуту он вчитывался в лаконичные скупые строки. Затем набрал Гека.
— Общий сбор, — бросил в трубку Иерей. — Ты как?
— Я в деле, — немедленно отозвался абонент. — Подробности?
— Катя Чистякова, тринадцати лет. Шла из музыкальной школы домой. Не дошла. Сбор в час сорок пять в Купчино, угол Складского и Гаражного. Обзвони остальных и выходи, я через десять минут подъеду.
— Принято.
Иерей наскоро переоделся, навьючил на плечи рюкзак со снаряжением и двинулся на выход. На пороге на секунду остановился. Оглянулся на иконы в углу. На ум пришло вчерашнее предостережение напарника.
— Помоги, Господи, — обратился к лику Спасителя Иерей и осенил себя крестом. — На тебя, милостивца, уповаем.
В четверть двенадцатого он подобрал Гека, в полночь Малую, еще через четверть часа Прапора. К месту сбора поисковая группа «Лиса-12» прибыла в полном составе за десять минут до срока.
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Курьер проехал мимо припаркованной у заброшенной железнодорожной ветки «Тойоты» раз, другой. На третий он притер «Газель» к обочине, выбрался наружу и вразвалку зашагал к рельсам.
— Как житуха? — осведомился Курьер у сидящего за рулем «Тойоты» лохматого молодчика с кривоносым, костистым мурлом.
Лохматый молодчик бормотнул: «Течет» — и суетливо вылез из машины. Курьер распахнул заднюю дверцу «Газели», помог загрузить в кузов тщедушную, связанную по рукам и ногам малолетку с залепленным липкой лентой ртом.
— Гонорар, — потребовал лохматый, когда справились.
Курьер выудил из-за пазухи три стопки пятитысячных купюр в банковской упаковке.
— Здесь триста, — констатировал он. — Расчет?
— Расчет, — лохматый рассовал стопки по карманам и потрусил к своей «Тойоте».
Курьер дождался, пока он отъедет, неспешно выкурил сигарету и уселся за руль. Все прошло гладко, осталось лишь доставить товар Дамиру, получить честно заработанное и отвалить. Остальное Курьера не касалось. Его дело маленькое: принял товар, загрузил, привез, выгрузил и большой привет. Что за товар, значения не имеет. Вчера, например, это были клети с кроликами, позавчера — барашек и жирный хряк, а третьего дня вообще освежеванная олениха. Дамир держал загородный элитный ресторан и понимал толк в мясе. Зачем сегодня вместо свежатины ему понадобилась девочка, Курьер, конечно, догадывался. Однако догадываться — это одно, знать — другое. Курьер предпочитал не знать. Может, заболела официантка. Или посудомойка на кухне. Или уборщица. А возможно, Дамиру надоела нынешняя шалава и настала пора сменить ее на новую курву. Курьеру без разницы. Излишним любопытством он не страдал, да и профессия к тому обязывала.
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Две сотни добровольцев «Лизы Алерт» искали Катю четверо суток. Поиск не прекратился и когда восвояси убрались полицейские оперативники, и когда отвалил МЧС. Лишь на пятое утро приказом координатора поисковые группы были распущены. «Лиса-12» осталась.
Добровольцами был неоднократно осмотрен каждый клочок земли в десятикилометровом радиусе. Прочесаны сотни подъездов, подвалов и чердаков. Опрошены тысячи жильцов близлежащих районов и не меньшее количество пришлых работяг. Никто ничего не видел, не слышал, не знал. Обнаружить удалось лишь заляпанный грязью футляр со старенькой скрипкой внутри. И все.
— Еще раз, — Прапор расстелил на траве карту района, когда с места сбора отвалил последний добровольческий экипаж. — Вот ее маршрут. Здесь она пересекла Складской проезд. Здесь нашли скрипку. Похититель предположительно двигался по Складскому по направлению к Гаражному. Предположительно на машине. О машине ничего не известно. О похитителе тоже ничего, кроме размера кроссовок. Опрошены все, у кого есть глаза, уши и язык. Боюсь, что…
— Нет, не все.
— Что? — Прапор уставился на Гека. — Что ты сказал, Геша?
Нескладный, неуклюжий студент-недоучка не ответил. Его унылое, конопатое, с вислым носом лицо замерло, будто закаменело. Застыл, уставившись в пространство, взгляд. Напарники молча ждали — так бывало и раньше. Гек чуял что-то. Что-то особенное, запредельное, никому другому не ведомое.
— Не все, — медленно повторил Гек полминуты спустя. — Есть еще один. Кто-то незнакомый, недобрый. Там, у гаражей.
— Гаражи были осмотрены сотни раз, — засомневалась Малая. — Откуда там этот недобрый?
— Не знаю. Но он есть.
— Пошли, — решительно скомандовал Иерей. — У гаражей делимся на две пары и прочесываем по новой. Где его искать?
— Не знаю. Где угодно. Везде.
Получасом позже Прапор с Малой «незнакомого и недоброго» обнаружили. Им оказался оборванец лет пятнадцати от роду, неимоверно чумазый, вонючий и тощий.
— Нахер пошли, — приветствовал добровольцев-спасателей оборванец. — Срал я на ваши вопросы.
— Тогда, может, нам лучше пойти в жопу? — с интересом уточнила Малая. — Раз уж ты срал.
— Да хоть в жопу, мне похер.
— Не богохульствуй, отрок божий, — укорил оборванца подоспевший Иерей. — Брань — большой грех.
— Ты поп, что ли?
— Почти. Трешницы хватит?
— Чего? — не понял оборванец. — Какой трешницы, попик?
— Трех тысяч рублей, — за Иерея ответил Прапор. — Если поможешь нам, деньги твои.
— Гонишь?
— Нет. Гадом буду. Зовут тебя как?
На чумазой физиономии образовалась улыбка.
— Лехой. У вас пожрать есть?
Час спустя выяснилось, что Леха беспризорник не простой, а идейный. Так же, как и некий Колян.
— Воля — это когда все идут нахер, — обозначил мировоззрение Леха, — особенно мусора. Ты сам по себе, и все тут.
В теплое время года Леха с Коляном жили как короли — сразу в дюжине гаражных подполов, которые соединили, пробив между ними подземный ход. С холодами переселялись в канализацию.
— Говно вонючее, зато теплое, — объяснил Леха. — И крысы под землей пожирнее будут.
— А живете на что? — в лоб задал вопрос Иерей. — Воруете?
Леха потупился.
— Подворовывали, — признался он. — В га-ражах дохера всего. Канистру с бензином толкнешь, два дня прожить можно. Хозяин часто и не заметит. Или на соседа, мудак, подумает. Про нас-то никто и не знал, мы тихо жили, аккуратно. Колян был…
Леха осекся и умолк.
— Что значит «был»? — встревожилась Малая. — Где сейчас Колян?
Леха насупился, утер чумазой ладонью рот.
— Где-где, — буркнул он и кивнул на Иерея. — Его спроси. Может, в раю. Может, наоборот.
Минувшей весной Коляна заманили в машину и увезли. Обратно он не вернулся.
— Тот самый пидор, что и пацанку, — угрюмо проговорил Леха. — Я в подполе сидел, в щель зырил. Он прямо напротив затормозил, сука. Вытащил ее, связал, запихал в багажник и увез, гондон. Как Коляна.
— Как он выглядит? — быстро спросил Гек. — Внешность описать можешь?
Леха почесал нестриженые соломенные патлы.
— Ботва как у меня, — неуверенно проговорил он. — Только черная. Носяра кривой, видать, в махаловке перебили. Морда ящиком. Не знаю я.
— А машина? — подался вперед Гек. — Машина у него какая?
— Серая. Не волоку я в тачках. Но такую же показать могу. В гараже стоит, вон в том.
— Номера не запомнил? — без особой надежды спросил Гек.
— Знал бы, запомнил. А так… Нахер они мне усрались.
Иерей переглянулся с Прапором.
— Леха, сынок, — предложил тот, — а давай ты с нами пойдешь.
Леха вскинулся.
— Хер тебе, — выпалил он. — Бабло гоните и угребывайте. Или ты гнал про бабло? А еще на гада божился, сука.
— Божатся не на гадов, а на святые образа, — строго сказал Иерей. — Деньги отдадим. Но сначала ты меня выслушаешь. Этого ирода надо найти. Во что бы то ни стало найти. Пока девочка еще, быть может, жива. Колю уже не спасти, а ее можно. Нам жизни не будет, покоя не будет, пока есть надежда, в том перед Господом нашим клянусь. И ты, если не супостат и не Каин какой, нам поможешь. Ты ведь узнаешь его, если увидишь?
С полминуты беспризорник, уставившись в землю, молчал.
— Мусорам не сдадите? — буркнул он наконец.
Иерей с Прапором переглянулись вновь. Вопрос был серьезным. По закону парнишку полагалось доставить в местное РОВД и сдать следователю. По жизни — нет. Как работает неповоротливая бюрократическая машина, в «Лизе Алерт» знали не понаслышке. Преступника полицейские, наверное, разыскать сумеют. Но девочку спасти — нет. На это элементарно не хватит времени.
— Не сдадим, — осенил себя крестом Иерей. — В том даю слово.
— Поедем, сынок, — поднялся на ноги Прапор. — Поживешь пока у одного из нас. У кого хочешь.
— В натуре, что ль?
— В натуре, в натуре, — подтвердила Малая. — Позволения нам спрашивать не у кого, мужей-жен-детей у нас нет.
— Нету? — удивился Леха. — А чего так?
— Да так, — вздохнула Малая. — Работа такая. С семейной жизнью не совместимая.
— Работа? — Леха недоверчиво хмыкнул. — Да кто вы вообще?
Иерей расправил плечи.
— Никто, — пробасил он. — Мы спасаем людей. Не за деньги. За так.
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Дамир любовно разложил в жестяные лохани свежую парную человечину. Девчонка была, конечно, несколько худосочна. С другой стороны, постное мясо полезно для здоровья, а к здоровью дорогие гости, которых Дамир ждал к вечеру, относились со всем пиететом.
Дорогих гостей он принимал в одиночку — распустив персонал и закрыв ресторан для прочей публики. Лишние люди в таком деле недопустимы. Дамир лично готовил, лично встречал, лично обслуживал и провожал лично. Он и девчонку зарезал сам, освежевал и аккуратно сложил в полиэтиленовый мешок кости и требуху. Завтра он самолично отвезет мешок в лес и зароет в укромном месте. Глубоко зароет, так, чтобы никто не нашел. А пока… Дамир потер короткопалые, заросшие буйным волосом ручищи. Пока что он приготовит изысканный ужин. Гостям ужин обойдется в копеечку. В дорогую копеечку — хватит на покупку загородного особняка с приусадебным участком, бассейном, гаражом и сауной. Только зачем Дамиру еще один особняк? Он лучше вложит копеечку в дело. Отец Дамира был ресторатором, дед был ресторатором, прадед… Сыновья тоже будут рестораторами — для старшего он уже присмотрел подходящее местечко в Зеленогорске. И для остальных найдет, не поскупится — Аллах свидетель.
Дамир сноровисто разделал корейку, вырезку, окорок и грудинку. Хорошее мясо, нежное. Хватит и на плов, и на жаркое, и на отбивные, и на рулет. С приправами и пряностями, по фамильным, переходящим от отцов к сыновьям рецептам. Правда, отец, дед и прадед угощали посетителей в основном бараниной, но время не стоит на месте. Не его, Дамира, вина, что дорогие гости предпочитают традиционным блюдам экзотические. А где, кроме как у Дамира, отведаешь настоящих деликатесов?
Напевая себе под нос, он приступил к готовке. Стопка фотографий обнаженной девичьей тушки за пару минут до смерти скромно лежала на журнальном столике в углу. В полный рост, лицо в профиль, анфас, плюс фрагменты тушки, включая интимные. Дорогим гостям любопытно, как выглядело то, что они едят. Когда ужин закончится, снимки Дамир сожжет.
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Владельца серой «Тойоты», лохматого, чернявого, с перебитым носом и сорок третьим размером обуви, искали две недели. С утра до вечера, пока от усталости не валились с ног. Искали впятером, попарно и поодиночке, на Охте и на Ржевке, у Гостинки и Апрашки, в Старой деревне и на Средней Рогатке, в Щемиловке и на Гражданке, в Гавани и на Петроградской стороне. Везде, где ютились или выходили на промысел бездомные, брошенные, сбежавшие дети.
— Вроде как был такой, — лениво ковыряя спичкой в зубах, сказал рыжий, с побитым оспой лицом оборвыш с Малой Охты. — Светку забрал и увез, урод.
— Не Светку, а Нинку, — поправила рыжего востроносая пигалица в обносках. — Светку азеры грохнули, на Финбане.
— Точно. Попутал я. Нинку он увез, гнида. С концами.
— Видели его, — хором подтвердили белобрысые и курносые братья-погодки с Удельной. — Жопник это. Пацанские жопы любит. Ростику пять кусков предлагал, если очко поставит. И Сане. Саня согласился, больше его не видели.
— Это номер горячей линии «Лизы Алерт», — протянул визитку Иерей. — Здесь же мой телефон. Если еще раз увидите его…
— Держи карман шире, поп, — хмыкнул Леха. — Разбежались они тебе звонить. Во-первых, телефонов у них не водится. Во-вторых, им похер.
С каждым новым днем Леха, поначалу отнесшийся к поиску с энтузиазмом, все больше мрачнел, дерзил и бранился. Он трое суток прожил у Иерея, перекочевал от него к Малой, день спустя от нее к Геку и, наконец, осел у Прапора, который был, по Лехиным словам, тоже шизик, но аккуратный.
Наутро пятнадцатого дня Леха сбежал. Вместе с ним сбежали прапорщицкий мобильник, часы, охотничий нож и полевой бинокль.
— Деньги хотя б не взял, — уныло проговорил Прапор, когда «Лиса-12» собралась у Иерея решать, что делать дальше. — Хотя какие там деньги — пенсия, гроши. И травмат не тронул, хотя мог бы. Часы жалко. Командирские, наградные.
— Ошиблись мы, — подытожила Малая. — Надо было пацана сразу ментам сдать. Может, и был бы толк. А так… — она махнула рукой. — Сколько же несчастных детей этот гад извел?
— За год по меньшей мере восьмерых, — подсчитал Гек. — Плюс Катя. В живых ее уже, конечно, нет. Как и предшественников.
Он умолк, и наступила тишина. Пропавшие и не найденные, согласно Уставу «Лизы Алерт», в отряде считались живыми. К жертвам похищений, однако, уставной принцип был мало применим. В живых маньяки, педофилы и торговцы человеческими органами потерпевших не оставляли.
— Опростоволосились мы, — признал Иерей. — Прости, Господи, рабов своих грешных. Все, сворачиваемся. Дальше искать нет смысла. Да и отдохнуть надо. Я, к примеру, к вечеру едва на ногах стою.
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Заказ поступил наутро, едва Штырь, выставив вон шалаву-одноночку, опохмелился и со вкусом заел водку икрой.
«Диб 21 з Котчас чсвнет 300 12 15 м», — значилось в сообщении.
Штырь обрадовался. Заказчик давал без малого двое суток — времени вдоволь. Правда, на этот раз ему понадобился мальчик — жаль, с пацанами больше хлопот. Товар предстояло доставить в Дибуны. На пароль «Который час?» отозваться «Часов нет». Гонорар и крайний срок не изменились.
Штырь отправил подтверждение и принялся собираться. Лучше всего, если удастся добыть и сбагрить товар уже сегодня.
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Иерей отложил в сторону Евангелие, поднялся, рассеянным взглядом окинул захламленную, неухоженную холостяцкую квартиру. Трагедия пятилетней давности сломала, искалечила отца Иоанна, амбициозного и перспективного священника белого духовенства. Веру он не потерял, но цель утратил. Смирение, благоденствие и покой стали вдруг не важны, их место заняли другие приоритеты: решимость, возмездие, справедливость. Похоронив жену и дочь, отец Иоанн снял рясу и покинул клир. Спасение христианских душ отошло в прошлое, его место заняло спасение попавших в беду людей.
Сущность, однако, не поменялась — новоиспеченный мирянин Иван Кравцов остался человеком не от мира сего, так же как прежде отец Иоанн. Розыску не вернувшихся, исчезнувших, пропавших он отдавал всего себя, исступленно и истово, как ранее утреням, вечерням и всенощным.
Вскоре выяснилось, что Господь не оставил милостью бывшего своего слугу. Кто, как не Создатель, свел добровольца поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», позывной Иерей, с напарниками. Такими же непрактичными, неустроенными и одержимыми, как и он сам. Людьми породы 24/7/365, особенной. Той, что на связи двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю, триста шестьдесят пять в году.
Иерей вновь взялся за Евангелие, но продолжить чтение помешал телефонный звонок.
— Вижу его, — сообщил запыхавшийся голос в мобильнике. — Слышь, я его вижу.
— Кого? — Иерей опешил. — Кого видите? Кто говорит?
— Кто-кто… Леха. Вижу этого. Вот он, гад.
Иерей вскочил на ноги.
— Ты где?
Секунду-другую Леха молчал. Затем выпалил скороговоркой:
— Слышь, поп, я сейчас к нему сяду, понял?
Иерея пробило испариной.
— Не вздумай, — заорал он в трубку. — Не смей!
— Засохни. Я к нему сяду. Потом позвоню.
— Прошу тебя, Христом Богом прошу, — взмолился Иерей. — Не…
— Не бзди, поп. Сказал: позвоню. А если нет, вот номер тачки. Записывай.
Леха выпалил номер и разъединился.
Непослушными пальцами Иерей нашарил в адресной книге телефон Гека.
— Общий сбор, — рявкнул в трубку он. — Прямо сейчас. Я выезжаю.
Полтора часа спустя полевая группа «Лиса-12» в полном составе прибыла к ограждающему брошенную стройку дощатому забору на окраине Комендантского. Серая «Тойота» притулилась в тупиковом проезде между конусообразной кучей строительного мусора и наполовину развалившейся сторожевой будкой. Леха, сидя на капоте, сосредоточенно возил грязным пальцем по экрану мобильника.
— Здорово, шизики, — поприветствовал он высыпавшую из джипа спасательную группу. — Ну, чего делать будем?
Прапор метнулся к «Тойоте», заглянул в наполовину опущенное водительское окно.
— Ты его что, грохнул? — повернулся он к беспризорнику.
— Такого грохнешь, — проворчал Леха. — Оклемается, бычара здоровенный. Я его биноклем по жбану приложил. Три раза, для верности. На, держи, — выудил он из-за пазухи измаранный запекшейся кровью бинокль. — Хорошая вещь. И мобилу забирай, нахер она мне не нужна. Часики твои я толкнул, извини. А нож можно себе оставлю?
— Можно, — кивнул Прапор. — Будь моя воля, я б тебя целым арсеналом наградил в придачу. Заслужил, нечего сказать.
— Ладно. Ну, я потопал?
— Подожди, — попросил Гек. — Надо решить, что с этим делать. Если в полицию сдавать, понадобятся свидетели. Но ты ж в свидетели не пойдешь, верно?
Леха хмыкнул.
— Конечно, нет. Я что, придурок?
— Нечего нам в полиции делать, — согласился Иерей. — Сами заварили кашу, сами расхлебывать будем. Там, — кивнул он на «Тойоту», — не человек. Там ирод, супостат, нелюдь. Мы воздадим ему по делам его. Но сперва с него спросим.
— Вот это правильно, — Леха смачно сплюнул, утер рот рукавом. — Я тогда с вами пойду. За Коляна спрошу. Он, сука, мне за Коляна ответит.
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Штырь пришел в себя и миг спустя понял, что влип по полной. Его, связанного по рукам и ногам, тащили на носилках по лесной тропе. Сосны по ее сторонам хмурились в слабых еще вечерних сумерках. Роняли последнюю, ноябрьскую листву березы. Было зябко и стыло. И отчаянно страшно — по опыту Штырь знал, что раз тащат в лес, шансов уйти живым немного.
— Тяжелый, гнида, — донесся до Штыря басовитый голос. — Долго еще? А то я уже подзабыл.
— Минут десять, — отозвался кто-то невидимый. — Передохнем.
Носилки довольно бесцеремонно бросили на тропу и столпились вокруг. Собрав волю, Штырь унял страх, сосредоточился. Сквозь полуприкрытые веки пересчитал похитителей. Их оказалось пятеро.
Не мусора, оценил внешность каждого из пятерых Штырь. И, по всему, не братва. Что же это за банда? Выглядят как лохи, одна вообще баба. Рэкетиры-любители, не иначе. Беспризорный гаденыш у них вместо приманки.
«Недоумок, — выругал себя Штырь, — надо же было попасться на примитивный трюк».
Стало быть, его закроют в подполе и начнут под пытками сдаивать деньги. Штырю и самому приходилось заниматься подобными делами, еще в девяностых, юнцом. Выходит, все не так плохо. От вымогателей можно откупиться, это Штырю тоже было известно не понаслышке. Он отдаст хату, тачку, бабло в обмен на жизнь. Хотя тачку они и так забрали. Неважно: главное, что убивать его явно нет смысла.
— Да он очухался, — сутулый, конопатый, с вислым носом задохлик, явный лох и задрот, присел рядом со Штырем на корточки. — Штырев Валерий Иванович, не так ли? Или документы у тебя подложные?
Штырь разлепил губы.
— Не твое дело, — пренебрежительно бросил он. — Или ты мент?
— Нет, — помотал головой задохлик. — Не мент. Я гораздо хуже. Давайте развяжем ему копыта. Сам потопает, а то руки отваливаются тащить его, борова.
— Нет, не сбежишь, — рослый старик с длинным, жестким лицом и стального цвета глазами перерезал стягивающие ноги Штыря веревки. — Даже не пытайся: пристрелим. Вставай. Вставай, я сказал! Пошел!
Десять минут спустя Штыря втолкнули в темную, ветхую бревенчатую избу с земляным полом и швырнули в угол. Старик зажег фонарь, посветил остальным, пока те усаживались на лавку у рассохшегося дощатого стола.
— Знаешь, где мы? — пробасил плечистый бородач. — Впрочем, откуда тебе знать. Здесь раньше жил твой, можно сказать, коллега. Педофил-растлитель, издевавшийся над несчастными детьми. Хочешь знать, что с ним сталось?
Штырь не ответил. Не рэкетиры, понял он. Тем несчастные дети до звезды. Это другие. Другой масти. Непонятно только какой.
— Не любопытный, значит, — констатировал бородач. — Ну, я тебе и так расскажу. Мы его взяли. Здесь, на этом самом месте. И сдали в полицию. Он получил пожизненное. Но с тобой мы поступим иначе. Знаешь как?
Штырь вновь не ответил, он лихорадочно пытался сообразить, с кем имеет дело. Сообразить не удалось.
Беспризорник поднялся, неспешно приблизился, с размаху всадил ногой в драном ботинке Штырю в лицо. Затем присел на корточки.
— Коляна помнишь? — процедил беспризорник. — Коляна из Купчино, он сел к тебе в машину у гаражей. Это был мой брат. Что ты, сука, с ним сделал?
Вот они кто, понял наконец Штырь. Мстители. Родня и кореша малолетних терпил. У него похолодело внутри. От таких не откупишься: бабло их не интересует. В лучшем случае сдадут ментам. В худшем…
Штырь ощутил горячую струю, оросившую низ живота — от страха не выдержал сфинктер.
— Ч-что вам от м-меня надо? — запинаясь, выдавил он.
— Правды, — подала голос тощая мелкая сучка. — Ты похитил десятки детей. Что ты с ними сделал?
— Н-никого я н-не похищал.
Штырь замолчал. Он долго молчал — всю ночь и до следующего полудня. Молчал и когда беспризорника выставили из избы вон, чтоб не смотрел. И когда на руках не осталось пальцев. И когда выкололи правый глаз. И когда переломали ребра. И когда обухом топора перебили коленные чашечки. Он терял сознание, выныривал из забытья, проваливался в него вновь и опять выныривал, но молчал. Заговорил Штырь, лишь когда бородач рывком содрал с него брюки, затем трусы, а старик ухватил за мошонку и занес нож.
За полчаса Штырь рассказал все. Всю правду, без утайки. И о заказах, и о системе связи, и о том, как добывал товар, доставлял его и сдавал. Он уже плохо понимал, что происходит, и мечтал, лишь чтобы его оставили в покое. Неважно как, лишь бы унялась боль, рвущая остатки тела на лоскуты.
— Последний вопрос, — бородач ухватил то, что осталось от Штыря, за грудки, вздернул. — Как подтвердить, что товар у тебя? Как? Говори, ну!
— Смс, — выдавил Штырь. — Цифры. Время встречи.
Бородач отпустил его, и Штырь кулем завалился на пол. Как мелкая наводила ствол, он не видел. Боли от пробившей висок пули не почувствовал.
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— До крайнего срока еще шесть часов, — сказал Иерей, когда добрели до запаркованных у лесной опушки машин. — Мнения. Предложения. Высказываемся по очереди. Геша!
Гек вскинул голову.
— Мы не должны были этого делать, — выпалил он. — Не должны были пытать, убивать. Мы теперь…
— Достаточно, — прервал Иерей. — Маша, ты!
Малая потупилась.
— Он прав, — тихо, едва слышно проговорила она. — Там, в лесу, я об этом не думала. И когда стреляла, не думала. Око за око, зуб за зуб, так ведь по христианским канонам? А теперь… Теперь до меня дошло. Чем мы лучше Штыря?
— Егор! — обернулся Иерей к Прапору.
Тот помолчал, затем неторопливо, тщательно проговаривая слова, сказал:
— Вы не убивали людей. А я убивал. Не раз. На границе случается всякое. Я исполнял свой долг. Так вот: совесть меня не мучила. И уж точно не мучает теперь.
— Что ж, моя очередь, — Иерей привычно перекрестился. — Мы преступили закон. Сначала по мелочи — не сдали полицейским парнишку. Сегодня по-крупному — пытали и казнили супостата Штырева. Обратного пути нет — мы преступники. Но выбор есть. Мы можем разойтись по домам и закончить на этом. Или попытаться прижать к ногтю того, кто придет за товаром, а дальше, как Спаситель сподобит. Решение за каждым из вас. Но прежде, чем вы его примете, я хочу вам кое-что рассказать. Лидочке было двенадцать, когда ее похитил такой же нелюдь. Нашли ее через месяц. Знаете, что от нее осталось? Меньше, чем от Штырева, гораздо меньше. Мою дочь резали по частям. Вынули почки, печень — на продажу. А затем стали кромсать ради забавы, пока не преставилась. Тех, кто это сделал, так и не нашли. Так вот: я не знаю, куда попали дети, похищенные Штыревым, и что там с ними сделали. Но я узнаю. Чего бы мне это ни стоило. И с Божьей помощью рассчитаюсь. Заплачу сполна — столько, сколько смогу. Все. Теперь решайте.
— А на меня вы, значит, хер клали, — подал голос Леха. — Или как?
— Прости, — Иерей виновато сморгнул. — Мы привыкли решать вчетвером, о тебе я как-то и не подумал. Высказывайся, пожалуйста. И, если можно, без брани.
— Против этого, второго урода, у вас ничего нет, так? Предъявить ему нечего. Свидетелей тоже нет, только Штырь, жмурик. Срок в девять. Подгоняйте тачку на место. Прапор сядет за руль, меня сунете в багажник. И на передаче его возьмете. Дальше сами решайте. Хотите — ментам сдавайте. Хотите — как со Штырем.
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Курьер проехал мимо «Тойоты», припаркованной у прохудившейся железнодорожной стрелки. Водила за рулем был не тот, что поставлял товар в последние месяцы. Замены поставщиков случались и раньше, но Курьер насторожился. По нажитому в горячих и не очень точках опыту, помноженному на профессиональную осторожность, он знал, что смена привычного на новое всегда опасна. Секунду-другую Курьер колебался, затем выудил из кармана мобильник и набрал Дамира. С полминуты напряженно ждал, но дождался лишь предложения оставить сообщение на автоответчике.
Курьер бросил мобильник на пассажирское сиденье, выдернул из подмышечной кобуры «Беретту», поставил на боевой взвод, сунул в карман плаща и развернул «Газель». Поравнялся с «Тойотой», приоткрыл водительское окно и небрежно спросил:
— Который час?
Водитель «Тойоты» встрепенулся, выбрался из салона.
— Часов нет.
Курьер помедлил. Водила ему не понравился — слишком стар для такой работенки. С другой стороны — отзыв правильный, да и не его это дело. Курьер выпрыгнул из кабины, обогнул «Газель», распахнул заднюю дверцу кузова.
Водила открыл багажник. Вдвоем они вытащили оттуда связанного по рукам и ногам оборвыша с заткнутым тряпкой ртом.
— Бабки, — потребовал поставщик.
Курьер отступил на шаг, сунул руку в карман плаща. Требовать гонорар до того, как товар перегружен, было не по понятиям. Кроме того, с товаром происходило что-то не то. Миг спустя Курьер понял, что именно. В глазах у связанного пацана не было страха. Ни на йоту, ничуть.
— Не понимаю, — бросил Курьер. — Какие еще бабки? Я вам ничего не дол…
Визг тормозов за спиной оборвал фразу. Тренированный в критических ситуациях навык сработал мгновенно — Курьер выстрелил сквозь полу плаща, метнулся в сторону, перекатился в падении под прикрытие «Газели» и выдернул из кармана ствол. Наметанным глазом он успел оценить обстановку: лжепоставщик выведен из строя, скорее всего убит. Связанный оборванец не опасен. Но из джипа-внедорожника уже вымахнули три силуэта — два крупных, мужских, и мелкий, девчоночий.
Курьер вскинул ствол навстречу набегающему бородатому здоровяку, но выстрелить не успел. Краем глаза он уцепил девчоночью фигуру, вынырнувшую из темноты справа, в пяти шагах. Курьер рывком развернулся и опоздал — пуля пробила запястье, «Беретта» отлетела в сторону. Повторный выстрел разворотил ребра и разорвал сердце.
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Ресторан, ресторан, ресторан, навязчиво думал Иерей, гоня «Газель» по Зеленогорскому шоссе. Перед смертью убитый звонил в ресторан «У Дамира», и сейчас вызовы на его мобильник раз за разом поступали оттуда. Элитное заведение в репинской курортной зоне. Уютное, уединенное место на берегу залива. Обильная реклама в Сети. Изысканные блюда, нетрадиционная восточная кухня по семейным рецептам.
Ярость и ненависть мутным, замешанным на крови маревом застилали Иерею глаза. Что делали с похищенными детьми, больше не было для него секретом. Так же, как для умостившегося на пассажирском сиденье Гека, и для остальных, томящихся сейчас в кузове. Тайной это осталось только для Прапора. Он тоже был в кузове — с простреленной головой, завернутый в брезент.
На полной скорости Иерей гнал по трассе «Газель». Проскочил Солнечное, Репино, левым поворотом вымахнул на ведущую к заливу Вокзальную. До цели оставалось минут десять, не больше.
— Там смерть, — бесстрастно сказал вдруг Гек. — Мы все там умрем. Я чую.
Иерей ощерился, лицо его стало страшным.
— Пускай, — выдохнул он. — Пускай так.
Мобильник убитого смолк, вызовы прекратились.
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К десяти вечера Дамир изрядно занервничал. Шайтан его попутал задремать перед предстоящей бессонной ночью и, таким образом, пропустить звонок от Курьера. На ответные вызовы тот не отвечал и запаздывал вот уже на четверть часа.
Конечно, телефон — вещь не слишком надежная, Шайтан знает, чем там набито его нутро. Предки Дамира прекрасно обходились без всяких телефонов и горя не знали. И все же… Все же…
На этот раз дорогие гости вместо традиционного ужина решили отведать изысканный завтрак, в утренних сумерках, при свечах. Дамиру предстоит хлопотать всю ночь, чтобы успеть к рассвету. Работенка и так нервная и ответственная, а тут еще нежданные проблемы с поставкой.
Дамир заставил себя успокоиться, мобилизоваться. Если Курьера замели на поставке, здесь скоро могут появиться менты. Их Дамир не боялся — прямых улик против него нет, а Курьер не тот человек, который станет давать показания. Но даже если станет — дорогие гости выручат. На их должностях отмазать скромного ресторатора не составит труда.
Однако кто знает, что на самом деле могло произойти в Дибунах. Кто знает, почему запаздывает и не отвечает на звонки Курьер. С минуту Дамир колебался. Свидетели в его деле чрезвычайно опасны. Но сейчас личная безопасность важнее. Да и, в конце концов, Иса и Тофик — люди надежные, верные, а главное — земляки. У обоих боевой опыт — за плечами карабахский конфликт. Такие задешево не продадут.
По опыту Дамир знал, что продать могут задорого. Другого выхода, однако, не было. Он позвонил и вызвал охрану.
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— Приготовьтесь, — рявкнул Иерей. — Мы на месте.
Он сбросил скорость и свернул на подъездную дорожку. Вот он, ресторан, аккуратное одноэтажное здание, обнесенное клумбами с увядшими хризантемами. В двух окнах по обе стороны от входной двери свет, остальные затемнены. Иерей выключил фары, на малой скорости подвел «Газель» к крыльцу и дал гудок.
Входная дверь приоткрылась, в проеме мелькнула грузная, приземистая фигура. Миг спустя Иерей вышиб ногой водительскую дверцу, выпрыгнул из кабины, метнулся на крыльцо и с «Береттой» в руке ввалился вовнутрь. За его спиной из «Газели» высыпали остальные трое.
Иерей с размаху ввалил рукоятью «Беретты» в лицо низкорослому, жирному и плешивому коротышке. Подхватил, не позволяя упасть, втолкнул в освещенное помещение, упер ствол в висок.
— Кто еще здесь? — рявкнул он. — Отвечай, убью!
— Н-никого, — пролепетал коротышка. — Н-никого нет.
— Ты Дамир?
— Д-да.
— Где каннибалы?! Где, спрашиваю? Ну!
Коротышка не ответил. Иерея обдало смрадом: от страха Дамир обделался.
— Дай-ка я, — Маша оттеснила напарника, всадила, ломая зубы, ствол «Викинга» Дамиру в рот. — Тебя спросили, где твоя клиентура. Сколько их? Когда их ждать? Отвечай! Считаю до трех. Раз, два…
— Утром, — давясь, пробормотал Дамир. — Приедут утром. Вчетвером. Не убивайте меня. Пожалуйста. Я заплачу. Все отдам, Аллахом клянусь! Только не…
Малая выстрелила. Пуля разворотила Дамиру небо, пробила мозжечок, разнесла затылочную кость.
— Готов, — Леха подскочил, плюнул на мертвеца. — Козел гребаный, сука, урод. Надо сваливать, или…
Он не договорил. В дверном проеме мелькнули человеческие фигуры. Автоматная очередь скосила Гека, зачеркнула пулями Машу.
Иерей вскинул «Беретту», выстрелил раз, другой. Смуглый, чернявый молодчик рухнул в дверном проеме навзничь. Второй, заросший щетиной, со зверообразным лицом, рывком перевел на Иерея автоматный ствол. Леха метнулся вперед, грудью нарвался на очередь. Иерей выронил пистолет из пробитой пулями руки, завалился на бок.
Все, осознал он, сейчас добьют.
Его не добили. Оттуда, где умирала, исходя кровью, Маша, грохнул выстрел. Выпущенная из «Викинга» пуля вошла автоматчику в переносицу, вышибла из него жизнь.
Иерей пришел в себя, когда за окном стало светать. Превозмогая терзающую тело боль, ползком добрался до автоматчика, выдернул «Узи» из окоченевших ладоней. Распластавшись на пороге, чудом удерживая сознание, Иерей ждал. И лишь когда на подъездной дорожке показался роскошный, отсвечивающий позолотой лимузин, набрал номер горячей линии «Лизы Алерт».
— Здесь Иван Кравцов, позывной Иерей, — прохрипел в трубку он, — старший группы «Лиса-12». Нахожусь в Репино, ресторан «У Дамира». Группа вступила в бой с шайкой каннибалов. Напарники Георгий Седых, позывной Прапор, погиб; Мария Лозинская, позывной Малая, погибла; Геннадий Тарасов, позывной Гек, погиб; Алексей… Просто Алексей, позывной Леха, погиб. Прощайте, храни вас Господь.
Иерей разъединился. Дождался, когда из лимузина выбрались четверо, перекрестился и стал стрелять.

Аномалка

У парней были клички, у каждого, как и заведено среди копалей.
Поджарый и резкий, с дерзким лицом брюнет отзывался на прозвище Юркан. Возможно, оттого что его звали Юрием. А может статься, потому что мотал срок. В команде Юркан был главным, самым опытным, расчетливым и надежным. У смуглого, вечно небритого здоровяка, говорящего с восточным акцентом, кличка была грозная — Басмач. У тонкого в кости паренька в роговых очках незамысловатая — Очкарик. Басмач был в команде силовой единицей, Очкарик — мозговым центром. Толку на копах от него было немного, но документы и карты добывал и изучал он, цену находкам определял тоже он, и он же отвечал за сбыт и дележку.
У Ханы прозвища не было. Остальные звали ее по имени, хотя и не подозревали об этом, потому что ударение ставили на последний слог. Хана отвечала за снаряжение. Металлоискатель, шикарный многочастотный «Минелаб», принадлежал ей. Управлялась с ним Хана мастерски и на звук безошибочно отделяла ценную лежку от фальшака. Даже если зарыты те были на глубине в полметра, а то и в три четверти.
Работала команда слаженно и четко вот уже пятый год. Встречались на автобусных остановках, вокзалах и пирсах. Выезжали на ходку. В сельскую местность, где когда-то проходили сражения или пролегали торговые тракты. К развалинам, оставшимся от порушенных монастырей и церквей. В заросшие бурьяном поля, где столетия назад были базары и ярмарки. Случалось, что забирались в леса, в болота или спускались под землю. В пути помалкивали, в душу друг к другу не лезли. На копах ишачили, не щадя себя, — на скорость, на износ, чтобы успеть раньше, чем пришлыми заинтересуются местные власти. Закончив, разбегались и ждали следующей ходки. В промежутках каждому звонил Очкарик, назначал встречу и отдавал долю. Потом звонил Юркан, называл время и место сбора, и начиналась новая ходка.
На жизнь квартету с грехом пополам хватало. Но если везло, хватало и на вполне сносную. Как, например, два года тому, когда Очкарику удалось раздобыть карту нехоженого клондайка под Псковом, где некогда стоял монастырь, сожженный шляхтой во время Ливонской войны. Коп вышел богатым. Одних монет в бывших монастырских погребах взяли на полкило. Были среди них и редкие — рарики, как называли такие на копальском арго. Очкарик тогда содрал с нумизматов хорошую цену.
По-крупному, впрочем — так, чтобы хватило на годы вперед, — не свезло ни разу.
— Пока не свезло, — вносил поправку, когда касались этой темы, Юркан. — Пока, ясно вам? Удача как кляча, срок придет — повезет.
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Телефонный звонок застал Очкарика за чисткой — удаление окисей со старинных украшений и монет занятием было кропотливым и непростым. Прихожая оставшейся от бабушки однокомнатной квартиры на Петроградской была едва ли не полностью забита пробирками, колбами, судками, реактивами и растворами.
— Надо встретиться, — раздался в трубке голос Архивариуса. — Через полчаса в парке у памятника. Дело есть.
— Понял, — отозвался Очкарик. — Уже иду.
Он сноровисто извлек серебряную гривну из наполненной электролитом посудины, протер, уложил на просушку и сунул ноги в кроссовки. Без нужды Архивариус звонить бы не стал. Документы поступали к Очкарику через него. Оплачивались они пятой частью с навара. По-честному. Плата была справедливой — Архивариус, единственный из всех, не ишачил и не рисковал.
Нумизматикой Очкарик увлекался с младых ногтей. Еще пацаном наизусть заучивал каталоги и прейскуранты и к шестнадцати годам на память определял цену любого изделия, когда-либо отчеканенного на монетных дворах. К коллекционированию как таковому Очкарик был равнодушен. Ему с лихвой хватало того, что старинные кругляши, медные, серебряные, золотые, проходят через его руки, обретают вторую молодость и оседают в серьезных коллекциях.
Стать копалем Очкарика убедил Юркан. Он быстро смекнул, какую выгоду можно извлечь из авторитета, которым неказистый тощий паренек пользовался в среде нумизматов. Поначалу робкий, слабосильный Очкарик тяготился новым занятием, но вскоре вошел во вкус. Года не прошло, как интеллигентный начитанный юноша заговорил на копальском жаргоне не хуже самого Юркана. А тонкости черной археологии выучил так же, как прежде каталоги — наизусть.
— Случилось что? — спросил Очкарик, пожав Архивариусу руку.
— Случилось, — Архивариус не спеша выудил из кармана пачку сигарет, прикурил и выпустил дым через нос. — Куш хороший можно взять.
— Слушаю тебя.
Архивариус затянулся раз, другой, щелчком отправил окурок в кусты и сказал:
— Власти дом расселяют. Восемнадцатого века постройка, в центре. Кладка каменная. Три этажа, по две квартиры на каждом. Под снос.
У Очкарика загорелись глаза. Прочесать старинный, пустой, предназначенный для сноса каменный дом было мечтой любого копаля. Именно в таком команда Крота нашла замурованный в торцевую стену клад. До сих пор как сыр в масле катаются. Расселенный дом в центре города — это тебе не какая-нибудь сельская церковь, в развалины которой в течение нескольких поколений наведывались местные голодранцы. Это место, которое наверняка хранит оставшиеся от обитателей секреты и тайны. И не только закатившиеся под плинтусы и провалившиеся между половицами медяки — таких хватало с избытком в каждом жилом строении. А, вполне вероятно, припрятанные в тайниках схроны, которые хозяева перед смертью или спешным отъездом не успели извлечь.
— Что есть? — коротко бросил Очкарик.
— Все есть. Адрес, сроки, план помещений, подноготная каждого по годам. О деле никто еще не знает. Только вот… — Архивариус прикурил новую сигарету и умолк.
«Цену он набивает, что ли, — подумал Очкарик. — Так не первый год работаем, мог бы сказать и напрямую».
— Сколько? — спросил он.
— Не в деньгах дело, — Архивариус выплюнул окурок, затоптал. — Меня устроит обычная ставка. Аномалка там, парень. Серьезная.
Очкарик присвистнул. Как и все черные археологи, в аномальных явлениях толк он знал. Любой трижды подумает, прежде чем сунуться в места, где можно слететь с катушек, а то и гробануться.
— Насколько серьезная?
— На все сто. С пропавшими людишками и трупаками. За триста лет поднакопилось немало. Сам увидишь, в бумагах все есть. Если, конечно, возьметесь.
— Ясно, — кивнул Очкарик. — Ты постой здесь минуту, я сейчас.
Он отошел в сторону и набрал Юркана.
— Квартирный вопрос по месту жительства, — сообщил Очкарик. — Булыжник. Готовят под ноль. Эксклюзив. Но с припеком.
Постороннему эти слова показались бы полнейшей ерундой. Но не Юркану, жаргоном владевшему в совершенстве.
— Припек горячий? — осведомился он.
— Кипяток.
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Рискнуть или нет, напряженно думал Юркан, косясь то на хлопочущую на кухне Машу, то на детскую кроватку, в которой безмятежно посапывала годовалая Оленька. С женой ему повезло — Маша была неглупой, незлобивой, понимающей и практичной. Сумела закрыть глаза на прошлое жениха, когда Юркан позвал замуж. И на настоящее тоже, хотя знала, как будущий муж добывает свою копейку. Любила потому что и любит. Дочку чудесную ему родила.
Сейчас появился реальный шанс сорвать куш. Может быть, настолько значительный, что удастся и завязать. Забрать семью, увезти на юг, пожить в свое удовольствие. С другой стороны, Очкарик сказал «кипяток». Это значит, что неведомая сущность, охраняющая скрытые под каменными плитами тайны, неимоверно сильна и опасна. Сунувшихся в кипяток и не вернувшихся копалей Юркан знал лично.
К тому же есть еще трое, и неизвестно, что скажут они.
— Ты сам-то как? — бросил в трубку Юркан.
— Я как все. Решите идти — пойду.
Ответ пришелся Юркану по душе. Молодец парень. Своих не бросают — вот и весь резон.
— С остальными поговорю, — решил Юркан. — Если все согласные — пойдем на ходку.
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— Я в деле, — с ходу согласился Басмач.
В отличие от напарников, он, выходец из Самарканда, к потусторонним явлениям относился со скепсисом. Одно дело, когда древнюю тайну охраняет ифрит, гуль или силат. Из таких мест следует удирать без оглядки. Но в здешних краях джиннов не водится — что им здесь делать. Верить же в леших, домовых и прочую местную нечисть у мудрого человека причин нет. Пускай глупцы верят, а Шухрат Зарипов по прозвищу Басмач не глупец и никогда не был.
— Еще не решено окончательно, дам знать, — бросил Юркан и разъединился.
Шухрат упрятал простенький мобильник в карман. Окинул взглядом голые стены съемной двухкомнатной распашонки, которую делил с тремя земляками. Можно было бы найти жилье и получше, тем более что деньги у экономного рачительного Шухрата были. Но они понадобятся, когда через два года он вернется в родной Самарканд. Соседской Асмире к этому времени как раз будет шестнадцать, и Шухрат уплатит калым старому Мамеду, ее отцу.
Теперь появился шанс покинуть чужбину немедленно. Тогда он успеет еще погулять, пока взрослеет невеста. Басмач довольно потер ладони — силой Аллах его не обидел, мужеством тоже. Пускай временные друзья, которые и друзьями-то не были никакими, осторожничают — их дело. Он праздновать труса не привык и не станет. Испугаются эти трое — пойдет один. Адрес возьмет, металлоискатель у дурной бабы отнимет и сделает все сам. Только на долю остальные пусть тогда не рассчитывают. Все, что Шухрат найдет, — все его.
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— Ты как? — голос Юркана в трубке звучал мрачно и напряженно. — Остальные в деле.
Хана смахнула со лба вороную прядь.
— Кипяток, говоришь? — переспросила она, стараясь звучать спокойно.
— Да. Крутой.
— Я подумаю и перезвоню.
Маму Хана не помнила. Раскопами она занималась с детства — отец таскал дочку в археологические экспедиции в основном потому, что не с кем было оставить. Школьные подружки летом разъезжались по курортам и дачам, Хана улетала к черту на рога в компании полудюжины ученых, такого же количества подсобных работяг и поварихи. Повариху вскоре сократили — с ее обязанностями Хана справлялась лучше. В четырнадцать лет она в дополнение к стряпне уже вовсю долбила породу, копала шурфы и просеивала грунт.
В шестнадцать Хана осиротела.
Мечты о поступлении в СПбГУ, о кафедре археологии, о студенческой жизни дружно отправились к чертям. Надо было на что-то жить. Школу Хана бросила и год-другой перебивалась грошовыми заработками, пока не наткнулась в Сети на кладоискательский форум. Подвизались на нем, в основном, болтуны и бездельники, вовсю травившие несусветные байки и путающие лопату с киркой. Но были среди форумчан и люди серьезные, бывалые. Особенно один, скупой на слова, с подписью «Своих не бросают» под нечастыми комментариями.
— С Одесского кичмана сбежали два Юркана, — отправила ему Хана личное сообщение. — Или откуда такой псевдоним?
— Не твое дело, — последовал мгновенный ответ.
— Не мое, — согласилась Хана. — Мне деньги нужны.
— Надо же, — подал язвительную реплику собеседник. — А мне, можно подумать, нет. Что умеешь?
— Все, — честно ответила Хана. — С шести лет копаю.
— Прямо-таки с шести?
— Прямо-таки.
— Что ж, проверим. Кликуха у тебя подходящая.
— Какая есть. — Уточнять, где следует ставить ударение, Хана не стала.
В команде она пришлась ко двору. Так же, как подаренный отцу на пятидесятилетие «Минелаб», заменивший юркановский одночастотный «Баунти хантер».
— Интим не предлагать, — на первой же ходке сказала Хана здоровенному узбеку, оценивающе щурившему на нее глаза. — Или по хлебалу кайлом.
Узбек набычился, побагровел, стиснул кулачищи и подался к Хане. Остальные двое расхохотались.
— Грабки прибери, Басмач, — отсмеявшись, велел Юркан. — Не видишь, что ли, — своя баба.
— Мы только работаем, — объяснил тщедушный белобрысый парнишка в строгих роговых очках. — В жизнь друг к другу не лезем. Встретились, дело сделали, разбежались, навар поделили, и все.
Хана кивнула.
— Меня устраивает…
Об аномалках она была наслышана с юных лет. И об экспедициях, из которых вернулись не все.
— Не лезь, млять, — не раз говорил кряжистый рябой дядя Жора, подсобный рабочий при экспедиции, бывший старатель, бич и алкаш. — Никогда млять не лезь, курва, если жизнь дорога.
Жизнь, конечно, штука хорошая, отстраненно подумала Хана.
— Даже для такой мымры, — сказала она вслух, посмотревшись в зеркало и показав отражению язык. — Двадцать три года с тобой уже живу, непутевая. Считай, привыкла.
Женька, единственная подруга со школьных времен, не уставала твердить, что Хане пора найти приличного парня, а занятия свои полукриминальные бросить. Дважды она даже приводила приличных парней с собой. Оба старательно оказывали Хане знаки внимания под благосклонным Женькиным присмотром. Оба записали Ханин телефон. Не позвонил ни один.
— Ты их отпугиваешь, — подвела, наконец, итог Женька. — Посмотри на себя. Интересная баба, фигуристая, морда на месте, жопа на месте, сиськи опять же. А ведешь себя, как беспризорница. Одета черт знает во что. Походка, как у раздосадованной гориллы. Водишься невесть с кем. Жаргон этот ужасный — ходки, лежки, синьки, проньки. Живешь, будто в лесу.
Хана согласно кивала — Женька была кругом права. Тем более что в лесу Хана и вправду чувствовала себя как дома…
Куш, вновь и вновь думала она, сорвать куш. Об этом мечтает всякий копаль, только мало кому удается. С чего, интересно знать, Юркан взял, что они непременно найдут что-то ценное? Скорее всего, отыщут, как обычно, всякую дребедень — чтобы ноги с голоду не протянуть, хватит. А вот гробануться можно конкретно. Ее передернуло, стоило представить, как это произойдет. Скрутит, полоснет по лицу когтями. Или, может статься, клыками. Или не по лицу.
Раздумья прервал телефонный звонок.
— Слышь, подруга, ты что выделываешься? — осведомился мобильник голосом Очкарика.
— Да не выделываюсь я, — с досадой ответила Хана. — Страшно.
— Всем страшно. Только я тут такое нарыл…
— Что именно? — заинтересовалась Хана.
— При встрече узнаешь.
Хана тяжело вздохнула. Нарыл он, видите ли. А может, и в самом деле нарыл и удастся разбогатеть? Тогда она сдаст вступительные в Универ. Выучится на археолога. Будет копать землю в экспедициях, а не на ходках. Может быть, даже… Хана мысленно махнула рукой.
— Согласна, — выдохнула она. — Пойду.
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— Значит, так, — Очкарик обвел взглядом напарников, — последние жильцы выезжают послезавтра. Это воскресенье. Снос назначен на среду, у нас будет три дня.
— Три ночи, — поправил Юркан.
— Само собой. Ну а теперь слушайте. Дом построил в 1726-м светлейший князь Меншиков. Жила там его содержанка, но недолго. Осенью 1727-го князь попадает в опалу и отправляется в ссылку, имущество конфискуют. В дом вселяется некий граф Баранов, человек состоятельный и близкий ко двору. До сих пор все чисто. Однако в 1750-м граф уступает дом барону Вышинскому, тут-то все и начинается.
— Давай по порядку, — велел Юркан. — Что именно начинается?
— Сейчас узнаешь. Был господин барон человеком весьма образованным. Увлекался науками, но не точными и не естественными, а оккультными. В частности, черной и белой магией, в коих имел немалые познания. Жил его милость на широкую ногу, устраивал у себя банкеты, балы, одних лакеев держал с полсотни. Продолжалось так до 1772-го. Так вот, в этом году барон, разменявший уже шестой десяток, овдовел, но горевал недолго и женился на молоденькой, из старинного дворянского рода. Звали ее Настасьей Нарышкиной, и была эта Настасья, судя по всему, слаба на передок. Года после свадьбы не прошло, как его милость отъехал на охоту, а, вернувшись раньше срока, супругу застал ин-флагранти.
— Попроще давай, — поморщился Юркан. — Флагранти, шмагранти.
— Попроще так попроще, — согласился Очкарик. — С хахалем застукал. Так вот, хахаль этот, некто майор Самойлов, слыл тем еще кобелем и бретером. На следующий же день он на дуэли барона ухлопал. Но не насмерть, чутка тот еще пожил. Ровно столько, чтобы успеть перед тем, как коней двинуть, супружницу свою проклясть. И дом свой, где эта курва с хахалем трахалась, тоже проклял. Проклятие зафиксировано свидетелями, что отирались у постели умирающего. Неким доктором Яблоновским и…
— Ясно, — перебил Юркан. — Дальше что?
— Дальше еще интереснее. Тем же днем его милость ласты склеил, но, когда явились его хоронить, тела не нашли. Прикиньте — будто сквозь землю провалилось. Судили-рядили, а дело швах — нет покойничка, и все тут. Так пустой гроб в могилу и закопали. Пойдем дальше. Самойлов этот, не будь дураком, из казарм к Настасье жить перебрался. Но и месяца не прошло, как тоже сгинул. Был майор и вышел весь, каково?
Юркан переглянулся с Ханой. Промолчали оба.
— Слушай, давай по делу говори, — досадливо проворчал Басмач. — Куда он сгинул? Лавэ, небось, у бабы увел и подался в бега.
— Не исключено, — согласился Очкарик. — Только как насчет покойника? Он тоже подался в бега? Короче, слушайте дальше. Еще месяц спустя Настасья крякнула. Ни с того ни с сего: заперлась у себя, а когда дверь высадили, смотрят — уже холодная. Детей она нажить не успела, завещание оставить тоже, так что родня пустила дом с молотка. По частям. Нижние два этажа достались пензенскому помещику Золотареву с многодетным семейством. А верхний — господину Канищеву, ни много ни мало карточному шулеру из Самары. И устроил этот Канищев у себя наверху эдакий притон. В той самой комнате, где Настасью Самойлов жарил, столы поставил с зеленым сукном и стал пришлых лохов обчищать. Бывало, что и до нитки. Бабки там крутились — мама не горюй, причем наличностью — ассигнациями и золотом. Свидетельств — полна задница.
— Так, — кивнул Юркан. — И куда они делись, бабки?
— В том-то и дело, что невесть куда. В один прекрасный день шулер пропал. Причем Золотаревы видели, как он в хату свою входил, а как выходил, не видал никто. Лохи пришли, смотрят — нет Канищева. И бабок нет — ни копья. Дальше — больше. Лет эдак десять все тихо было. А потом у Золотарева дети помирать стали. Один за другим и кучно так, чуть ли не каждый месяц. Сначала…
— Отчего помирать? — встряла Хана.
— Да кто от чего. Сначала один от кори загнулся, потом другой с лестницы упал, третья костью подавилась, четвертый… В общем, Золотарев мертвецов схоронил, а с оставшимся выводком от греха подальше съехал. Было это уже в 1784-м. Видать, дурная молва после этого пошла, потому что двадцать лет дом пустым простоял. Но в 1804-м образовалась на него купчая. Неизвестно, был Золотарев к тому времени еще жив или родня его распорядилась, но досталось все знатному купчине Рогозину, который на жилье бабки делал. Короче, стал дом доходным, хаты в аренду пошли. До революции сотни жильцов было — я в бумагах копаться затрахался. Поэтому назову сейчас только некоторых:
— Коллежский советник Ященко — пропал бесследно.
— Ротмистр Гущин — пропал.
— Гоф-курьер Соловьев — найден повешенным.
— Промышленник Сулейкин — пропал.
— Титулярный советник фон Бринкер — найден зарезанным.
— Учитель Купченко — пропал вместе с супругой.
— Белошвейка…
— Стоп, — оборвал перечисление Юркан. — Сколько их всего?
— За сто десять лет — восемнадцать смертей при невыясненных обстоятельствах и двадцать семь бесследных исчезновений. Но самое главное — бабок ни в одном случае не осталось. Ни наследники, ни полиция, ни новые жильцы ни хрена не нашли. А при Совдепии и того пуще. Из квартир коммуналки сделали. Но там уже черт ногу сломит. Исчез человек и исчез — может, сам по себе исчез, а может, на Лубянке. Война и блокада, опять-таки. В общем, я даже разбираться не стал — столько там всего. Зато дурная молва как была, так и осталась. Я вчера поотирался там поодаль, со старухами из соседних домов поболтал. Проклятый, говорят, дом был, слава богу, что расселяют. Про снос-то они не знают еще.
— Выводы? — бросил Юркан.
Очкарик развел руками.
— Какие уж там выводы. Аномалка, каких мало, если есть вообще. Но чую я, бабки никуда оттуда не делись. Так, видать, и лежат припрятанные. Я все, что мог, прошерстил: кладов в доме не находили — ни разу. Представляете, сколько золотишка может там хорониться? На лимоны, даже если на вес толкать…
— Так что делать будем? — подытожил Юркан.
— Что-что, — вздохнула Хана. — Вы другого чего-то ждали, парни? Нет? Значит, идем.
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Юркан припарковал старый, облезлый, на честном слове передвигающийся джип «Чероки» в трех кварталах от цели. Ночь была безлунной, редкие уличные фонари разбавляли непроглядную черноту тускло-желтыми конусами света. Юркан заглушил двигатель.
— Готовы? — выдохнул он. — Пошли!
Вчетвером они выбрались из джипа наружу, разобрали снаряжение и, навьюченные рюкзаками, гуськом двинулись по безлюдному щербатому тротуару.
— Спокойно, не дергаемся, — цедил на ходу Юркан. — Идем себе и идем. Вот он, дом. Встали!
Четверка копалей остановилась. Едва освещенная дальними фонарями, брошенная, с пустыми провалами окон трехэтажка выглядела поистине зловеще. Ночной квартал спал. Было тихо, лишь порывы ветра с шелестом гнали вдоль по переулку мелкий мусор и обрывки газет.
— Пошли, — бросил Юркан. — По одному. Басмач, первый!
Сутулясь, Басмач рысцой пересек узкий переулок и растворился в темноте.
— Очкарик, пошел! Хана, ты следующая! Я замыкаю. Только не очкуйте!
Сам Юркан трусом никогда не был, но сейчас страшился отчаянно. Притаившееся за пустыми оконными глазницами зло казалось едва ли не осязаемым. Юркан не знал, что это за зло, но чувствовал — оно было. Наблюдало. Ждало.
«Не раскисать, — мысленно рявкнул на себя он. — Пошел!»
Быстрым шагом Юркан преодолел переулок, рукой нащупал шероховатую каменную кладку, вдоль фасада скользнул к входной двери и нырнул в проем. Остальные трое ждали, прижавшись к стене.
— Все тихо? — шепотом спросил Юркан. — Хорошо. Очкарик, остаешься на шухере. Остальные наверх.
Он включил тонкий, размером с палец фонарик. Острый игольчатый луч прошил темноту. Подавив желание перекреститься, Юркан шагнул к лестнице. На мгновение замер, на первой ступени мазнул лучом вверх и стал подниматься. Проческу следовало вести сверху вниз, методично прозванивая комнату за комнатой, каждую пядь полов, потолков, подоконников, стен.
— В левую хату, — распорядился Юркан, когда оказались на третьем этаже. — Пош…
Он не успел завершить фразу: внизу вдруг заскрипело, резко, пронзительно, и тут же смолкло. Хана коротко вскрикнула, отшатнулась, зажала рукою рот. Выдернул из-за пазухи кривой узбекский нож и, пригнувшись, застыл на месте Басмач. Юркан почувствовал, будто кто-то хватанул его за сердце, сжал и тотчас отпустил.
— Очкарик, — переведя дух, позвал Юркан. — Очкарик! Живой?
— Ж-ж-живой, — донесся снизу запинающийся голос.
Юркан утер со лба испарину.
— Стой, где стоишь. Хана, пошла! Басмач, страхуешь ее. Я — вас обоих. Начали!
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Медленно, шаг за шагом передвигаясь по комнате и водя металлоискателем перед собой, Хана думала о том, что будет делать дома. Сначала душ — смыть с себя пот и страх. Затем грамм сто пятьдесят коньяка, залпом. Нет, сначала коньяк, душ потом. Когда вернется, она перво-наперво нальет в стопку под обрез.
«Если, — поправил внутренний голос. — Не когда вернешься, а если».
«Заткнись, дура! — рявкнула на свое второе „я“ Хана. — Работай, идиотка!»
Следующие полчаса она работала. Упорно гнала от себя мысли о пропавших, об убиенных и о них четверых, сунувших дурные головы туда, откуда следует уносить ноги. Отогнать не удавалось.
В первых двух комнатах металлоискатель зазвенел лишь раз.
— Цветной металл под полом. Глубина сантиметров двадцать, — шепотом сообщила Хана. — Грамм пять-шесть. Монета, по всему.
Басмач поддел ломиком половицы. Юркан посветил, и пару минут спустя монета была извлечена.
— Алтын, 1704 года выпуска, — определил Юркан и упрятал монету в пластиковый контейнер. — Серебро, дешевка. Работаем.
Они перебрались в следующую комнату, но, едва Хана начала проческу, скрип раздался вновь.
— Спокойно, — бормотнул Юркан. — Херня это. Дверь где-то на петлях скрипит. Работаем.
Миг спустя, будто в опровержение его слов, снизу раздался другой звук, затяжной, басовитый, задушливый, как если бы кто-то невидимый выпустил из себя пар. У Ханы затряслись поджилки, задрожал металлоискатель в ладонях.
— Работаем, — голос у Юркана звенел от напряжения. — Работаем, мать вашу!
Хана обреченно стала работать. Убраться, убраться, убраться отсюда, навязчиво била в виски единственная связная мысль. Пропади оно, это золото, пропадом. Она выдохнула, сместилась к торцевой стене, и в этот момент металлоискатель зазвенел. Не пискнул, как бывало при обнаружении монеты, кольца или нательного крестика, а именно зазвенел — громко, с переливом. Позабыв о страхах, Хана в три движения локализовала источник звука и уперлась взглядом в дисплей.
— Залегание цветных металлов, — дрогнувшим голосом объявила она. — Глубина от девяноста сантиметров до метра. Вес значительный. Очень значительный. Около трех кило.
Тревожные мысли вылетели из головы, сменившись азартом и возбуждением. Если в стене замурован клад, они возьмут его и немедленно уберутся отсюда. Трех килограммов золота с лихвой хватит на всех.
— Басмач, — рявкнул Юркан. — Работаем!
Вдвоем они принялись поддевать ломами каменные плиты. Хана отступила в сторону, металлоискатель в ее руках зазвенел вновь.
— Здесь еще лежка, парни, — срывающимся голосом сообщила она. — Глубина полтора метра. Только…
— Что «только»? — резко обернулся к Хане Юркан.
— Там внутри пустота. Словно ниша вырублена. Объект на дне, ближе к правому краю. Вес около четырех кило.
— Ясно, — процедил Юркан. — Берем оба, по очереди. Проверь, как там Очкарик. Далеко не отходи. До лестницы и назад!
Хана кивнула, прислонила металлоискатель к стене и осторожно двинулась к выходу.
— Очкарик, — позвала она, оказавшись на лестничной площадке. — Очкарик, ты как?
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Очкарик сам не знал, как выдержал последние полчаса. Звуки, то и дело доносящиеся из квартир первого этажа, тихие, вкрадчивые и оттого еще более жуткие, давили его волю, хватали за внутренности, мяли их, корежили. Даже раздающиеся сверху глухие удары кайла не могли эти звуки заглушить. То и дело Очкарику казалось, что в глубине квартир, в коридорах за распахнутыми входными дверями движутся смазанные, кривые тени. Несколько раз он порывался сбежать. Однажды даже вымахнул наружу, но там, на свежем воздухе, пришел в себя, устыдился и вернулся обратно.
— Я в порядке, — собрав волю, отозвался Очкарик, когда Хана его окликнула. — Как вы?
— Два лежака. Цветные. Берем. Держись там.
Очкарик сморгнул и обещал держаться.
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— Все, — бросил Басмач, когда напору кайла уступил последний камень в кладке. — Устал я, руки отваливаются.
Последний час Басмач работал в одиночку, методично круша стену то ломом, то кайлом. Он протиснулся в вырубленный проем и подушечками пальцев нащупал округлую шероховатую поверхность.
— Бочонок, — определил Басмач. — Вытаскиваю. Тяжелый, падла. Вот он!
Юркан ломом сбил стягивающий бочонок поверху металлический обруч. Киркой поддел плотно пригнанную дощатую крышку и откинул ее в сторону. Фонарный луч иглой уколол содержимое.
— Серебро. — Юркан запустил руки внутрь и извлек полные пригоршни разнокалиберных монет. — Сохран идеальный. Но серебро.
— На сколько здесь? — быстро спросил Басмач.
— Думаю… — Юркан на секунду замялся. — Лимонов на пять-шесть будет, если продать с умом. Очкарик точнее скажет.
— И что теперь? — вскинула голову Хана.
— Теперь-то? — Юркан переступил с ноги на ногу. — Раз есть серебро, должно быть и золото. Будем брать второй.
— Устал я, — вновь пожаловался Басмач. — Передохнуть надо.
Секунду-другую Юркан помедлил. Чихнул от набившейся в ноздри каменной пыли.
— Ладно, тащи это вниз, — решил он. — Пускай Очкарик отволочет в машину. Заодно перекуришь, подышишь воздухом, а мы пока тут начнем.
Басмач кивнул. Решение главного, как всегда, было предусмотрительным. Даже если теперь появятся конкуренты или команду накроет полиция, внакладе они уже не останутся.
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Умостив бочонок с монетами под мышку, Шухрат Зарипов выбрался на лестничную площадку. Свободной рукой нашарил перила и стал спускаться. Не видно было ни зги. Осторожно, приставными шагами Шухрат одолел верхний пролет, прошаркал по каменным плитам и на ощупь нашел перила следующего.
Он шагнул на первую ступень, на следующую и замер. Шухрату внезапно показалось, что внизу, на втором этаже, что-то есть. Или кто-то. Шухрата пробрало дрожью. Пристально, до рези в глазах он вглядывался в темноту перед собой и не видел в ней ничего.
Почудилось, решил он наконец. Стиснул зубы и стал спускаться.
Белесый силуэт вымахнул перед ним из распахнутой квартирной двери, едва Шухрат ступил на лестничную площадку второго этажа. Он не успел разглядеть, что это был за силуэт. Что-то липкое, клейкое пало ему на лицо, разом забив ноздри и рот, залепив глаза. Как вслед за первым силуэтом из двери выплыл второй, Шухрат уже не видел. Задохнувшись, он рванулся, бочонок выпал из-под мышки, но пола не достиг — нечто быстрое, гибкое подхватило его на лету и уволокло в дверной проем. Вслед за бочонком в проем втащили Шухрата. На мгновение хватка ослабла, ему удалось разлепить глаза, вдохнуть и вскрикнуть от ужаса — коридор наполняли мутные, расплывающиеся силуэты, похожие на замотанных в белесые бинты уродов. Неживых уродов, понял Шухрат. Мертвых. Это было последним, что он успел понять. Со спины навалилось что-то податливое, ватное, склизкое. Оно наползло на Шухрата, облепило голову, застило лицо. Он захрипел, но звуки уже не вырывались из забитой, словно кляпом, гортани. Шухрат умер прежде, чем коридорная стена разверзлась, раздалась в стороны. Гибкие, извивающиеся отростки, лишь отдаленно похожие на человеческие руки, затащили тело вовнутрь.
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— Юркан! Юркан!
— Чего тебе? — Юркан опустил ломик, обернулся к Хане.
— Слышал, нет?
Юркан недоуменно помотал головой. Он ничего не слышал — гулкие удары железа о камень заглушали все прочие звуки.
— Чего слышал-то?
— Крикнул кто-то. Крикнул и враз умолк.
Юркан прислонил ломик к стене, расправил плечи.
— Ты точно слышала?
Хана переступила с ноги на ногу.
— Вроде бы да.
— А ну, пойдем!
Вдвоем они выбрались на лестничную площадку. Юркан посветил фонариком вниз, но, кроме каменных стен и ступеней, не разглядел ничего.
— Басмач! — окликнул он. — Эй, Басмач!
— Случилось что? — встревоженным голосом вместо Басмача отозвался снизу Очкарик.
— Басмач где? Он к тебе пошел.
— Н-не знаю. Я никого не видел.
Охнула испуганно Хана.
— Заткнись, — зло бросил Юркан. — Очкарик, ты крик слышал?
— Н-нет, — донеслось снизу. — В-вернее, да. Н-недавно, с минуту назад. Я подумал, это к-кто-то из вас.
— Стой на месте! — рявкнул Юркан. — Мы спускаемся. Хана, держись за мое плечо.
Как частенько бывало с ним в юности, перед лицом непосредственной опасности Юркан отбросил страх и обрел хладнокровие. Он обернулся к Хане, увидел ужасом перекошенное лицо с закатывающимися глазами. Подхватил ее, встряхнул, с маху влепил пощечину.
— Держись за плечо, я сказал, дура!
— Х-х-хорошо, — заплетающимся языком прошептала Хана. — Я… я… Я в порядке.
— Пошли!
Подсвечивая под ноги фонариком, Юркан начал спускаться. Ступень за ступенью они одолели пролет, за ним другой и оказались на площадке второго этажа.
— Вижу вас, — донесся снизу голос Очкарика. — Вы как?
Юркан не ответил. Озираясь по сторонам, он шумно, по-собачьи принюхался.
— Несет чем-то, — пробормотал он. — Дрянью какой-то, гнилью. Ты не чуешь?
Хана отчаянно замотала головой. Она уже ничего не чуяла — органы чувств отказали под напором животного, слепого страха.
— Ладно, спускаемся.
Очкарик ждал, едва не приплясывая от нетерпения.
— Ты точно ничего не видел? — схватил напарника за грудки Юркан. — Ничего вообще?
— Нет.
— Постой, — Юркан отпустил Очкарика и со злостью сплюнул под ноги. — Я, кажется, понял.
— Что? — взвилась Хана. — Что ты понял? Надо убираться отсюда!
Юркан с досадой поморщился.
— Там черный ход, — бросил он, кивнув на площадку между пролетами. — Гребаный чучмек через него ушел. Пробросил нас, сука. Недаром спрашивал, сколько там, в бочонке, гад. Решил, что от добра добра не ищут, и винта нарезал.
Хана облегченно выдохнула.
— Ты уверен? Подожди, а кричал кто?
— Хрен его знает. Может, этот гад палец прищемил. Ну, что уставились? Куда ему было еще деться, ублюдку? Пошли наверх! Очкарик, остаешься. Ничего, недолго уже. За час управимся, возьмем свое — и назад.
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— И вправду чем-то несет, — признала успокоившаяся Хана, когда поднялись на второй этаж.
— Немудрено. Чурка, видать, от страха обделался, пока решал, как лучше нас кидануть. Пойдем.
В пустой квартире все оставалось, как прежде.
— Ну что, взялись, — потер ладони Юркан. — Не киксуй, прорвемся!
Он размашисто принялся долбить ломом в стену.
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«Черный ход, — бубнил себе под нос Очкарик. — Ушел через черный ход, надо же».
План дома он помнил прекрасно. На площадке между этажами в стену и вправду была врезана дверь черного хода. Если Басмач в нее нырнул…
«Как же я его проворонил, — недоуменно пытался сообразить Очкарик. — И не услышал. Ни шороха, ни звука, вообще ничего».
Он вскинул голову и пристально посмотрел наверх. Глаза давно привыкли к темноте, но распахнутой двери почему-то он не увидел.
Закрыта, сообразил Очкарик, поэтому сливается со стеной. С минуту он пытался вспомнить, была ли дверь черного хода распахнута. Вспомнить не удалось. Так или иначе, получается, что Басмач прикрыл ее за собой. Зачем? Скрип двери мог бы его выдать.
Очкарик почувствовал, как едкая струйка пота родилась на затылке и зазмеилась между лопатками. Медленно, осторожно он начал подниматься по лестнице. Вот она, дверь. Очкарик остановился, перевел дух, затем несмело запустил пальцы в дыру, оставшуюся от выдранной с корнем дверной ручки, и потянул на себя.
Дверь бесшумно распахнулась, и Очкарик заглянул в проем. Он успел увидеть белесую, расплывчатую фигуру, за ней еще одну и еще. Больше он не успел ничего — фигуры разом надвинулись, что-то студенистое, вязкое плеснуло в лицо. Навалилось на голову, на плечи, сдавило горло. Очкарик захрипел, склизкая коллоидная масса забила рот. Подломились колени, слетели с носа и разбились, приложившись о каменный пол, очки. Миг спустя тело Очкарика втянули в проем, и дверь бесшумно захлопнулась.
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— Золото, — выпалил, сорвав с нового бочонка крышку, Юркан. — Золотые монеты, до дна. Тут на десятки лимонов. Может, на сотни.
На радостях он подхватил Хану, закружил ее, затем опустил на место.
— Так, собираемся! Уходим!
— Постой, а снаряжение?
— Да хрен с ним, оно нам больше не понадобится. Пошли!
Юркан взвалил бочонок с золотом на плечо и зашагал на выход. На мгновение Хана замешкалась. «Минелаб», память об отце, было жалко.
Она шагнула к стене, подобрала металлоискатель, сложила в футляр и двинулась вслед за напарником. Вот тебе и аномалка, думала на ходу Хана. Пшик один. Через минуту они отсюда уйдут и оставят оказавшуюся безвредной аномалку за спиной.
— Очкарик, — донеслось до нее с лестничной клетки. — Очкарик, ты где?
Хана на ровном месте споткнулась, едва удержала равновесие и метнулась вперед. Вылетела на площадку, встала рядом с Юрканом плечо к плечу.
— Очкарик, мать твою! Молчит что-то. Неужто сбежал?
Страх, с которым Хана, казалось, безвозвратно рассталась, вернулся и набросился на нее.
— Не мог он, — выдохнула Хана. — Не мог сбежать.
Юркан ощерился. Он походил сейчас не на сильного, уверенного в себе мужика, а на затравленного, подобравшегося для прыжка волка.
— Спускаемся, — рявкнул он. — Быстро! За мной!
Они слетели по ступеням на второй этаж, бегом пересекли лестничную площадку. Фонарик в руке у Юркана ходил ходуном, метался, вычерчивая на стенах кривые линии.
— Очки, — ахнула Хана, успев заметить блеснувшую роговую оправу. — Там, внизу. Это его очки!
Свободной рукой Юркан нашарил Ханину ладонь, их пальцы сплелись.
— Рвем когти, — прохрипел Юркан. — Вперед! Что бы ни случилось, вперед, не оглядываясь! Пошли!
Он рванулся, увлекая за собой Хану, ботиночные каблуки загрохотали по лестнице. В тот миг, когда они достигли площадки первого пролета, дверь черного хода распахнулась настежь.
Хана закричала. Размытые, уродливые, будто перебинтованные фигуры ломились из двери на лестницу. Хану схватили, оторвали от пола, вздернули…
— Юркан! — отчаянно, истошно заорала она. — Юркаа-а-а-а-ан!
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Юркан ссыпался вниз по лестнице. Бочонок с кладом он из рук так и не выпустил. Входная дверь была в двух шагах. Один рывок, и…
— Юркан, — настиг его крик напарницы. — Юркаа-а-а-а-ан!
Он обернулся. На мгновение замер, глядя на Хану, пытающуюся вырваться из захвата суставчатых изломанных конечностей, будто замотанных в белесое тряпье. Люди, успел осознать Юркан. Бывшие люди. Призраки, охраняющие дом.
— Юрка-а-а-а-н!
Юркан с размаху швырнул бочонок прямо в гущу расплывчатых, размытых фигур и рванулся вверх по ступеням.
Маша, Оленька, метнулась в голове бессвязная, заполошная мысль и враз исчезла. Вместо нее пришла другая, единственно верная.
Своих не бросают!
Эту мысль Юркану привили еще в детдоме, в интернате закрепили, а в колонии вбили намертво.
— Своих не бросают, — хрипел Юркан, вырывая, выдирая Хану из аморфных, гуттаперчевых рук. — Не бросают, уроды, суки! Не…
Склизкая зловонная тяжесть обрушилась на него, сбила с ног, смела, затем вздернула, затылком впечатала в дверной косяк. Схватила за горло и выжала, выдавила из Юркана жизнь.
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Ватным кулем Хана скатилась вниз по ступеням. Собрав последние силы, встала на четвереньки и припустила к выходу. Вывалилась наружу. Превозмогая боль в переломанных ребрах, поднялась на ноги.
Ночь перерождалась в утро, непроглядную темноту сменили серые сумерки. Согнувшись, шатаясь из стороны в сторону, Хана заковыляла прочь. На ходу оглянулась — в окне первого этажа тряслась, будто в конвульсиях, размытая, расплывчатая фигура. Длинная суставчатая конечность вытянулась в направлении Ханы и сложилась в кукиш.
Она попятилась, споткнулась. Не удержавшись на ногах, неловко упала на бок. Застонала от беснующейся в ребрах боли. Сил не было никаких, вообще никаких, но встать на колени Хана как-то сумела. Хохочущего призрака в окне первого этажа больше не было. Вместо него в оконном проеме застыли три других силуэта. Они будто бы смотрели на Хану смазанными безглазыми лицами. Со скорбью или с упреком — не поймешь.
«Своих не бросают, — сбивчиво думала Хана. — Вернуться, принять смерть вместе с парнями… Нет, она не пойдет. Зачем? Ради чего? Ради принципа? Юркан умер за принцип. Ее вытащил, а сам… Но его уже не спасти. И остальных…»
— Простите, — давила из себя Хана. — Простите меня.
Фигура, что была по центру, шатнулась в проеме. В двух шагах перед Ханой о мостовую с грохотом разбился бочонок. Янтарной струей хлынули золотые монеты, рассыпались по сторонам. Хана поняла. Неверными руками зачерпнула пригоршню, другую, сунула в карманы. Вскинула голову — оконный проем был пуст.
Собрав воедино все, что в ней еще оставалось, Хана поднялась на ноги и побрела прочь. Золотые монеты у нее за спиной красили мостовую мимозовым цветом.

Блаженный

За последние сто лет в Кедринке мало что изменилось. А по правде сказать, и за последние триста тоже. Разве что при царе Петрушке, Антихристе, жилища скитами называли. А при нонешнем — избами. Хотя нонешний и не царь вовсе, а призде, презди, прездре… язык поломаешь, пока выговоришь.
А в остальном — по старинке все. Как мужики зверя промышляли, так и по сей день. Как бабы по хозяйству хлопотали да детишек рожали, так и до сих пор маются. И церковка та же самая стоит, а попа как при Петрушке звали отец Сергий, так и его прапрапра…внука отцом Сергием кличут.
Если топать от Кедринки суток пять на юго-восток, будет большой город названием Ягодное. А еще далее — великий град Магадан, только дотуда кроме Фролки Кузьмина никто и не добирался: далеко больно, да и незачем. Фролка, и тот побывал всего раз, так до сих пор хмурится: места, говорит, там худые и людишки дрянь.
Из всех кедринских мужиков Фролка самый, считай, заполошный. Марьяна, баба его, горя хлебнула с ним полные пригоршни. Уйдет, бывало, Фролка на промысел, скажет «к завтрему возвернусь», и поминай как звали. Хорошо, если ден через семь явится, а то раз по весне усвистал, а притопал аж с первым снегом. Заплутал, сказал, малость, а больше и не сказал ничего.
Охотник, однако, Фролка знатный. Стреляет как никто, мужики говорят — с ружьем родился. И удали хоть отбавляй. Сам росточку неважнецкого и в кости тонок, а на медведя-пестуна на спор с рогатиной выходил. И свалил перегодовалого, откуда только силенка взялась.
Детей Бог им с Марьяной не дал. Та уж и свечи ставила, и грехи отмаливала, и тайком бабке-лешачихе поклоны клала — пустое все. Погоревали годков пятнадцать, да и смирились. Так вдвоем и жили в избе, что Фролкин дед еще ставил — у речной излучины, на отшибе.
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На заготпункт мужики по зиме ездят, на санях. Летом все одно не доберешься — дорога какая если к Кедринке и была, то заросла давно. А зимой славно: сани не телега, колесо не отвалится. Впятером-вшестером соберутся, да и двинутся с богом. Пушнину и орех кедровый сдадут, отоварятся и в обратный путь.
Заготпункт последнюю сотню лет все тот же. Разве что хозяина дважды сменил. С царя-батюшки на советскую власть, а с нее на купчину кличкой Трейдер. Кто таков этот Трейдер — неизвестно, ну, да то кедринским промысловикам без разницы.
В тот год припозднились — буран пережидали, так что ден на пять против обычного угадали. И как в двери ввалились, так столбами и встали — все шестеро. Отродясь никакого начальства на заготпункте не было — а тут сидят сразу трое, с кладовщиком Митяем водку глушат. Служивые, в шинельках казенных все, и при погонах. Как мужиков увидали, питие бросили. Старшой, поперек себя шире, поднялся, промысловиков оглядел да и бухнул:
— Главный кто будет?
— Так нету главных, — Игнашка Булыгин руками развел. — У нас всякий сам по себе.
— Это хорошо, — старшой сказал и лоб с залысинами почесал, видно, сам не знал, хорошо то или плохо, что главных нет. — Значит, так, мужики: возьмете с собой одного тут. У вас пока поживет.
— Какого еще «одного»? — Фролка Кузьмин насупился. — Никого нам не надо.
— Надо, не надо, то дело десятое, — рассердился старшой. — Приказ есть: определить на поселение. Вот его и исполняем, понятно вам? Ну и хорошо, раз понятно, а то мы тут заждались. Давайте, ребята, ведите его, — обернулся старшой к остальным.
— Ну и детинушка, — присвистнул Игнашка, глядя на «одного», которого служивые втащили под руки. — Кто таков будешь?
Детинушка не ответил. Вымахал он под два метра ростом, лоб, как у волка, низкий да покатый, а ручищи — что твои оглобли.
— Кто таков? — повторил вопрос Игнашка, обращаясь теперь к старшому.
Тот вместо ответа протянул бумагу.
— На вот. Грамоте разумеешь? Там написано. Все, мужики, пора нам.
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— Вот подвезло, так подвезло, — сплюнул в сердцах Игнашка Булыгин, едва отоварились и двинулись в обратный путь. — Ты что же, и на лыжах не можешь? — подступился он к поселенцу.
Тот, стоя по колено в снегу и уставившись недвижным взглядом в небеса, молчал.
— И говорить не можешь? — зло спросил Фролка. — Тебя спрашиваю, как тебя там, — он заглянул в бумагу и по складам прочитал: — А-ле-ксандр Голь-цов.
— Сашка, — уточнил Булыгин. — Похоже, глухарь он. И немтырь.
— Сашка, — шепотом повторил вдруг поселенец.
Мужики переглянулись.
— Ладно, на сани садись, — решил Игнашка. — Довезем, пущай бабы разбираются. Жрать хочешь?
— Сашка, — вновь проговорил, глядя в небеса, незваный гость. — Хочешь. Сашка. Хочешь. Сашка.
— Да он дурень, — догадался, наконец, Фролка. — Годов двадцать ему, а в голове…
Фролка махнул рукой, встал на лыжи и набросил санные постромки на плечи.
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В Кедринке Сашку так и прозвали Дурнем, с Фролкиной легкой руки. Бабка Евдоха, к которой Дурня по первости поселили, от него открестилась.
— Забирайте, — сказала, — пущай у Анютки живет, у Гришкиной вдовы. Толку с него нет, по-людски не говорит, мычит только да слюни пускает. Бугаиной вымахал, а умом дитя малое. Может, Анютке сгодится, по мужицкому делу.
Вдо`вой Анютке, однако, Дурень не сгодился тоже.
— Не мужик, — постановила Анютка, выпроводив Дурня из избы вон. — Нет с него проку, может, если Господь сподобит, к весне помрет.
К весне, однако, Сашка не помер, а, наоборот, отогрелся. Под себя ходить перестал, с ложкой управляться привык и людям лыбиться начал. Говорить, правда, толком так и не научился, пару слов свяжет, и на том спасибо. Жил у кого придется, Христа ради. Мало-помалу к делу его приспособили. Кому воды из проруби приволочет, хоть по пути и разольет половину. Кому дрова перетаскает. Кому что. А когда таять начало, такой случай вышел.
Егорка Дубов у сватьев врезал крепко, да и пособачился со сватьями. Расплевался и по ночному времени домой потопал. Да не дошел, оскользнулся на косогоре и покатился по склону. Напрямки в полынью, что в пяти шагах от берега, угодил. Там и очухался, заблажил матом, когда под лед потянуло.
Тут бы и конец Егорке, да Дурень рядом случился, за водой шел. Как он Егорку вытащил и сам не потоп, то неведомо. Только вытащил. Отец Сергий наутро молебен отстоял. А как отстоял, велел больше Дурнем Сашку не звать, нарек Блаженным.
Фролка Кузьмин с Марьяной своей по такому делу спорили много, думали. Да и порешили Блаженного к себе взять, раз детишек Господь не дал. Так и зажил Сашка в избе на отшибе, на речной излучине. Понемногу прижился, по хозяйству помогать выучился, за скотиной смотреть. Потом и дрова колоть, и в огороде землю рыхлить, а там и рыбалить помаленьку.
Затем, слово за слово, Блаженный заговорил. Плохенько, по правде сказать, говорил, но все лучше, чем никак. Бывало, скажет слово, а за другим за пазуху лезет. Да пока его оттуда выудит, уже и позабудет, что раньше было.
Год прошел, другой. Марьяна с Фролкой к Блаженному попривыкли, а потом и в церкву с ним заявились. Отец Сергий поразмыслил изрядно, да и нарек Сашку Александром Фроловичем. Фамилию дал ему Кузьмин, а Марьяне с Фролкой позволил полагать Блаженного сыном.
А еще годка через три люди и думать про то, откуда Сашка взялся, позабыли. Сын и сын у Кузьминых, малость умом не вышел, ну да бывает. Зато здоровый да улыбчивый, и в работе безотказный. Попросишь огород вскопать или там плетень подлатать — нипочем не откажет. Как умеет — сделает. И пойдет себе, лыбясь во всю ряшку.
Мало-помалу прикипел к пасынку Фролка Кузьмин. Душой прикипел.
— В избу иной раз вхожу, — мужикам говорил, — и слышу «Батяня». Так под сердцем и тепло сразу. И что неродной, забываю. Оно и немудрено забыть, коли он сам батю своего с мамкой не помнит.
— Совсем, что ль, не помнит? — удивлялись мужики.
— Совсем.
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Олег шел по тайге уже шестые сутки. По карте шел и по компасу. Карту достал Архивариус, вынес из хранилища на себе вместе с документами и фотографиями.
Архивариусу Олег уплатил огромные деньги. Почти столько же, сколько людям, которые на него вывели. Вложения, впрочем, тот оправдал.
— Вот здесь, — говорил Архивариус, уперев острие карандаша в красную точку на карте. — Место глухое. Дорог там никаких нет. Техники тоже. И чужие не ходят.
— Он точно там?
— Если живой еще, — Архивариус безразлично пожал плечами, — то там. Архивы, знаете ли, не врут. Зачем он вам?
Олег не ответил. Зачем — Архивариуса не касалось.

К вечеру Олег вышел к реке. Неумело развел костер, поужинал безвкусными консервами, завернулся в отсыревший спальный мешок. Положил в изголовье обрез.
Обрез он купил на барахолке, из-под полы, у небритого угрюмого парня с колючим взглядом. В тайге пристрелял. Меткостью похвастаться Олег не мог, да и какая может быть меткость у городского жителя, в армии оттянувшего три месяца, на сборах после пятого курса. С ножом, приобретенным у того же небритого парня, Олег управлялся лучше — сказывались занятия в фехтовальной секции, еще в юности. Нож, конечно, не шпага и не сабля, но навыки владения холодным оружием остались.
Поутру Олег сверился с картой, наскоро перекусил, выкурил сигарету. Он не боялся — нисколько. Убить или быть убитым не представляло для него большой разницы.
Может быть, это к лучшему, если убьют меня, думал Олег, зашнуровывая рюкзак. Даже определенно к лучшему. Жить он не хотел, давно уже. После того, как не стало Кати и девочек, жить смысла не было. Никакого.
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На потухший костер Фролка наткнулся, когда вышел к реке — воды студеной хлебнуть.
Фролка обогнул кострище по кругу, затем присел на корточки. Осмотрел жестяную банку с остатками жира на дне, поднял с земли расплющенный подошвой окурок. Поднялся.
За сорок шесть прожитых лет видеть следы чужаков здесь, в сутках ходу от Кедринки, Фролке не приходилось. А в том, что костер палил чужак, сомнений не было. Их не было бы, даже не окажись рядом с угольями нездешней банки с невиданной наклейкой. Набросать в костер сырых осиновых сучьев ни одному кедринскому в голову бы не пришло, дым от них только и смрад. А тут — некоторые даже толком не прогорели.
Фролка вгляделся, поворошил носком сапога золу, принюхался — костер жгли суток трое назад, не более. Пить расхотелось. Фролка свистнул в два пальца, миг спустя из черничника вымахнул Кержак — злющий бурый кобель дворовой породы. Отмахивая прыжки, помчался на зов.
Минуту спустя Фролка свернул промысел и пустился в обратный путь. На сердце у него стало вдруг тяжко — он сам не знал почему.
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К деревне Олег вышел к полудню. Лес внезапно кончился, оборвался у полого спускающегося к извилистой речушке косогора. Олег, хоронясь за сосновым стволом, расчехлил армейский бинокль, купленный на той же барахолке, что и обрез. Приник к окулярам, пять-шесть десятков некрашеных бревенчатых изб метнулись от горизонта к глазам.
Медленно, одно за другим, Олег осмотрел жилые строения, окруженные плетнями дворы, сараи, хлева. Пристально фиксируя взгляд на лицах деревенских мужиков, сличил каждое с фотографиями. Гольцова среди мужиков не было.
Только сейчас Олег осознал, что не справится. Ему даже приблизиться к Гольцову не дадут. Псы во дворах, ружья в каждом доме… «Чужие там не ходят», — вспомнились слова Архивариуса. Сразу заметят и припрут к стене, кто такой.
Олег опустил бинокль. Почему-то раньше он представлял это себе по-другому. А точнее, даже не задумывался, как именно будет убивать, сосредоточившись лишь на том, чтобы добраться. Вот — добрался, и оказалось…
Олег перевел взгляд вниз по течению реки. На отшибе, метрах в пятидесяти от опушки, стояла еще одна изба, у самого берега, на излучине. Машинально Олег поднес к глазам бинокль. В следующий момент он едва удержался, чтобы не вскрикнуть. Затряслись руки, ухнуло и отчаянно забилось о грудину сердце.
Усилием воли Олег заставил себя успокоиться. Протер глаза, вновь навел объективы. Гольцов сидел на берегу с удочкой, у самой опушки, клевал носом. Метрах в трехстах, если по прямой.
Олег скинул с плеча обрез, зарядил. Скрываясь за деревьями, поспешил вдоль опушки.
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— Подранили! — заголосила Марьяна, едва Фролка появился в дверях. — Сашку подранили!
— Когда подранили? Кто?!
— Позавчера. Невесть кто, из лесу стреляли, скрытно.
— Где он?
— В боковушке, — Марьяна заплакала. — Отец Сергий сказал, ежели Господь чудо не сотворит, не жилец.
Фролка отстранил жену, на негнущихся ногах прошагал в малую комнату.
Сашка лежал на топчане навзничь, хрипло, с натугой дышал. На перетягивающем грудь белесом полотнище запеклась кровь.
— С двадцати шагов, — всхлипывала за спиной Марьяна. — В грудь. Мужики на Игнашку косятся, на Булыгина, накануне, говорят, пьяный был, злой, а с утра в лес ушел. Говорят…
Фролка не дослушал. Развернулся, пошел из избы прочь, с крыльца кликнул пса.
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На четвертые сутки, к вечеру, Олег выбился из сил. Рюкзак за спиной весил, казалось, тонну. Сколько еще до железной дороги — два дня, три… Накануне он заплутал, угодил в болото, едва выбрался. Этим утром часа четыре брел вдоль разлившегося ручья, пока не нашел брод.
Когда неяркое августовское солнце скрылось за верхушками деревьев, Олег остановился. С наслаждением сбросил рюкзак, развязал тесемки, достал фотографии, тщательно каждую рассмотрел, на последнюю, третью, с отвращением плюнул. Отбросил в сторону, извлек из полиэтиленового пакета документы.
Бумаги он взял с собой на случай, если его убьют — чтобы не ложиться в землю разбойником и душегубом. Теперь документы стали не нужны, пригодятся на растопку костра.
Олег, превозмогая усталость, натаскал хвороста, свалил в кучу, подоткнул бумажные листы под прутья. Достал зажигалку.
Чужое присутствие за спиной он даже не услышал — почувствовал. Резко обернулся — прямо на него несся огромными прыжками бурый поджарый зверь.
Олег не струсил — бояться он давно разучился. Метнулся к лежащему в пяти шагах обрезу, понял, что не успеет, и рванул из-под ремня нож.
Мгновение спустя зверь прыгнул, метя оскаленной пастью в горло. Волк, что ли, успел подумать Олег. Он извернулся, принял зверя на нож, в падении распорол ему брюхо от грудины до паха. Отпихнул в сторону, вскочил, и в следующий миг раздался выстрел.
Пуля вошла в грудь, разворотила ключицу и швырнула Олега на землю. Боль пронзила его, скрутила, выбила из горла крик. Захлебываясь ею, Олег перевернулся на живот, отчаянным усилием заставил ставшее вдруг непослушным тело ползти к обрезу. Вторая пуля настигла его, когда рука легла уже на приклад. Ужалила в бок, вошла под ребра и вышибла сознание.
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Фролку шатало, корежило. Мутило — горькая тошнотная желчь стояла во рту и не желала отпускать. Из головы не шли слова, сказанные городским перед тем, как тот испустил дух.
Некоторые из этих слов Фролка не знал, о смысле других лишь догадывался.
Маньяк, монстр, чудовище, четырнадцать доказанных жертв, признан вменяемым, приговор суда, помилование, смертная казнь заменена на лоботомию с пожизненным поселением, дело закрыли, списали в архив.
— Такие не должны жить, — хрипел, умирая, городской. — Две дочки. Две девочки, шести и четырех лет, от них ничего не осталось, вообще ничего. Катя, жена, посмотри документы, увидишь, что он с ней сделал. И с другими, ты понял, ты, сволочь…
Фролка понял. Понял, когда блевал, по складам разбирая сшитые скрепками казенные бумаги. Понял, когда закапывал городского в податливую мшистую землю. И потом, когда рвал над могилой Сашкины фотографии — фас, профиль, скамья подсудимых.
— Он не знает ничего, не помнит, — спорил Фролка с покойником, на заплетающихся ногах бредя через тайгу обратно, в Кедринку. — Он другой. Не тот, что убивал, не тот, что казнил. Он человека спас. Ты слышишь, городской, из полыньи вытащил. Он…
— Две девочки, — упрямо гнул свое покойник. — Ничего не осталось. Жена Катя, что он с ней сделал, ты понял, сволочь?
— Поменялся он, — молил застреленного Фролка. — Другой он.
— Тот же самый!
На закате третьего дня Фролка вернулся. Обогнул Кедринку лесом, постоял на опушке. Опустив голову, двинулся к своей избе на излучине.
— Сашка очухался! — бросилась на грудь Марьяна. — В себя пришел. Господь мои молитвы услыхал. Отец Сергий сказал — чудо свершилось, жить будет!
— Не, — сказал Фролка твердо. — Не будет.
Оттолкнул жену, ногой распахнул дверь в боковушку.
— Батяня… — пролепетал с топчана Сашка.
Фролка Кузьмин сорвал с плеча ружье.

Снаффер

«Боинг» вынырнул из облаков и, припав на левое крыло, стал заходить на посадку.
— Смешно, — я старательно хихикнула в ответ на бородатый анекдот от не менее бородатого соседа справа, отвернулась и приникла к иллюминатору.
Бородач, который неумело, но назойливо клеил меня от самого Красноярска, обиженно засопел. Мне было не до него. Там, за бортом, ждал меня Пулковской аэропорт. А за ним — город. Мой город, мой Санкт-Петербург. Мой Питер, который я оставила на три долгих года… Три года с тех пор, как Нору с Маришкой убили.
— Даша, что вы делаете завтра вечером? — предпринял новую попытку бородач. — Мы с вами могли бы…
Я оторвалась от иллюминатора.
— Простите, кем вы работаете?
— Я архивариус, — напыжился от важности попутчик. — Я же вам говорил, или запамятовали? Двенадцать лет стажа…
— Извините, — оборвала его я. — Архивариус мне не понадобится.
Интересно, кто мне понадобится, думала я, пока «Боинг» катил по посадочной, а бородач растерянно моргал, пытаясь понять, отшили его окончательно или еще нет. Прежде всего, мне понадобится Вадим. Робкий, неуклюжий, неуравновешенный, до сих пор не пришедший в себя от горя недотепа.
Несколько раз Вадим связывался со мной. Запинаясь, бормотал в трубку что-то невнятное, отвечал невпопад и разъединялся. Позавчера он набрал меня вновь и сказал, что результатов по делу нет и, похоже, уже не будет. Я долго стояла молча, безвольно уронив ставшие будто ватными руки. Когда пришла в себя, наскоро собрала пожитки и по межгороду позвонила в аэропорт. Три года ожидания закончились. Оставаться там, за тридевять земель от Питера, я больше не могла. Не имела права.
Итак: во-первых, мне понадобится Вадим, во-вторых — следователь. Тот рыжий, заносчивый идиот с дурацкой церковной фамилией. Как же его там… Пономарев, Протоиреев, Попадьин? Не помню. Толку от следователя наверняка не будет, но с чего-то же надо начинать.
— Телефон, — решился, наконец, бородач. — Вы извините, Даша, но вы мне очень понравились. Я думаю…
Он покраснел, пальцами взлохматил бороду и стал похож на растерянного, выставленного из кукольного театра прочь Карабаса.
— Так и быть, записывайте, — сжалилась я. — Это домашний, мобильным еще не обзавелась. Да — подойдет к телефону, наверное, Вадим.
— Э-э… Вадим, простите, это кто? Муж?
— Муж, муж, — вздохнула я. — Бывший муж моей покойной сестры.
Десять лет назад я была в него влюблена. А еще в плечистого, кровь с молоком красавца Кирилла. И в поджарого, скуластого, вечно хмурого Фарида. И в смуглого, горбоносого хохмача Алика. В общем, во всю четверку будущих медиков, вившихся вокруг Норы и делающих вид, что они никакие не соперники, а всего лишь сокурсники и друзья.
Нора подшучивала надо мной, тринадцатилетней соплюхой, влюбляющейся, по ее словам, оптом и в розницу. Я злилась, ревновала, закатывала истерики, а однажды всем назло ушла из дома и целую ночь продрожала от холода в зале ожидания Балтийского вокзала. Там и нашел меня наутро Вадим, которого, как и остальную троицу, Нора мобилизовала на поиски.
— Ну что ты, Дашка, — утирал мне носовым платком сопли и слезы Вадим. — Ну не реви, не реви, дуреха. Вот подрастешь, Алик на тебе женится. Или Кирюха, например. Фарид тоже может. А хочешь, я сам женюсь? Хочешь?
Он не женился на мне, потому что год спустя женился на Норе. И была шумная студенческая свадьба в кафе на Гражданке. И вымокшая под проливным дождем невеста в похожей на свалявшуюся марлю фате. И напившийся вдрызг Кирилл, все порывавшийся начистить кому-то морду. И ни слова не проронивший за весь вечер Фарид. И напрочь проваливший роль тамады, растерявший все хохмы Алик. И я по левую руку от Норы, и тост, который я репетировала с неделю и выучила наизусть и вместо которого сказала лишь, тыча в Нору пальцем:
— Я почти не помню маму. Так вышло. Но у меня есть мама, есть. Вот, вот она!
На следующий после свадьбы день мы с Норой выехали из малосемейки, оставшейся от погибших в автокатастрофе родителей, и поселились в трехкомнатных Вадимовых апартаментах. Почему Нора выбрала именно его — застенчивого, неказистого, истеричного недотепу, я догадалась много позже. Вадим был из состоятельной семьи, а Нора — на десять лет меня старше. Она тянула меня, тянула всю свою короткую жизнь. Она меня вытянула.
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Я отстояла получасовую очередь на ментоконтроль и уселась в вычурное, с кретинскими изгибами подлокотников кресло. В народе такие нарекли гинекологическими, хотя сходства не наблюдалось. Обиходное название, однако, себя вполне оправдывало. Накопившийся за три года в глубинке багаж моей памяти был оперативно выпотрошен, изучен, промаркирован знаком годности и отправлен в архив.
Ментоскописты при желании могли теперь вволю насладиться интимными позами, которые врач-недоучка Дарья Белова принимала, когда заставляла жизнь. Могли сравнить детородные органы больничного хирурга Бориса Яковлевича, таежного охотника Савелия и завязавшего грузинского вора Гиви, загремевшего однажды на поселение да так в поселке и оставшегося. Был Гиви коренастым, растатуированным, с грубым и хищным лицом. С Савелием он дрался из-за меня на кулаках, потом на ножах, отбил и звал замуж. Звонок Вадима застал меня, как раз когда я раздумывала, как бы ловчее отказать, чтоб не обидеть.
— Слушай внимательно, Дарико, — Гиви протянул мне на прощание упакованный в тряпицу прямоугольный брусок. — Здесь деньги, да. От души даю. Надо будет, еще найду. Надо будет, сам приеду.
— Не стоит тебе приезжать, генацвале, — отозвалась я. — Это дело семейное.
— Семейное, — согласился Гиви. — Пошла б за меня, было бы и мое дело.
Я не любила его. С тех пор, как не стало Норы, я не влюблялась ни разу. В лучшем случае привязывалась, и то ненадолго. Мужчины изредка появлялись рядом со мной, отдавали частицу себя и отдалялись. Их лица, руки, чресла оставались в моей памяти, а суть истаивала в морозной непогоде за стенами убогой больнички в двух сотнях километров от Красноярска.
Так было до сегодняшнего дня. Обязательный в аэропортах и на вокзалах ментоконтроль ставил на ленте памяти отметину. Образы, что хранились между этой отметиной и предыдущей, переставали быть мужиками Дашки Беловой, они превращались в алиби. В безмолвных свидетелей того, что за отсканированный период криминальных деяний гражданка Белова не совершила.
Вадим встречал на выходе из терминала, неуклюже ежился на ветру. Был он помят, взъерошен и походил на подстреленного тетерева из тех, что Савелий, бывало, таскал из тайги. Я сунула Вадиму в руки дорожную сумку, затем поцеловала в щеку. От него пахло кисловатым одеколоном, табачным дымом, пылью, неухоженностью, бедой.
— Как ты? — спросила я, в основном чтобы хоть что-то сказать.
Вадим не ответил. Обреченно махнул рукой и, ссутулившись, побрел к автостоянке.
Маришка родилась через неделю после того, как я сдала вступительные в медицинский. Вадим был сам не свой от счастья, из детской не вылезал и большую часть бабьих забот взял на себя, не доверяя ни Норе, ни мне, ни приходящей домработнице.
— Дай тебе волю, ты бы и грудью кормил, — прыскала Нора при виде хлопочущего вокруг детской кроватки мужа.
— Так и есть, — в тон ей поддакивал Алик. — Настоящий отец-герой. Пьер Безухов, право слово. Жан Вальжан. Папа Карло.
Алик заглядывал к нам чаще других, приносил дагестанские фрукты, терпкое, в бурдюках, вино и напропалую хохмил.
— Дарагой, зачэм ходышь ночью па крыше, — нарочито утрируя кавказский акцент, травил Алик очередной анекдот. — Ты што, лунатык?
— Нэт, правэряю, нэ паехала ли она.
— Смешно, — хвалила Нора.
— А мне в особенности, — радостно кивал Алик. — Я ведь и в самом деле в детстве страдал лунатизмом. Мама говорит, по крышам лазил. Как Карлсон, только без мотора.
— Тоже хохма?
— Отчасти…
Иногда забегал красавец Кирилл, рослый, белокурый, голубоглазый, похожий на эллинского бога. Институт Кирилл не закончил, подвизался на киностудии каскадером и вкалывал за гроши.
— Кинематографу скоро конец, — объяснял Кирилл. — Считайте, свой век он отжил. Помяните мое слово — лет через двадцать не останется ни единого кинотеатра, а визоры отнесут на помойку. Будущее за мемотехнологиями, это однозначно.
Мемоиндустрия и вправду активно оттесняла прочие развлечения, с каждым годом вторгаясь в обыденную жизнь все более интенсивно. Воспоминания мемодоноров, подаваемые аппаратурой напрямую в мозг потребителя, обеспечивали небывалую остроту ощущений и полный эффект присутствия. Мемосалоны росли по городу как грибы. Мемосеансы в них становились все популярнее, доступнее и дешевле. Техника совершенствовалась — поговаривали, что недалек тот день, когда присутствие сменится отождествлением. Некоторые уверяли, что уже сейчас способны отождествить себя с донором и испытать все то, что выпало ему.
Сама же профессия мемодонора стала одной из самых востребованных и доходных. Погоня за торнадо. Альпинизм без страховки. Серфинг в трехметровой волне. Бэйсджампинг. Миксфайтинг. Экстремальный паркур.
— На жизнь хватает, — пояснял Кирилл. — За некоторые трюки мемодилеры платят хорошие деньги. Хотя до звезды, конечно, мне далеко.
Мемозвездами становились самые рисковые, самые отчаянные из всех. Те, что пускались в смертельно опасные авантюры и, если выходили из них целыми, продавали воспоминания по баснословной цене.
Прыжок с Ниагарского водопада. Единоборство с белой акулой. Русская рулетка с четырьмя боевыми патронами в револьверном барабане.
— Идиоты, — прокомментировал навестивший нас однажды на пару с Кириллом Фарид. — Жизнь дается всего лишь раз. В гробу деньги не понадобятся. К тебе, Кирюха, это в первую голову относится.
Фарид был самым серьезным из всех, вечно хмурым, состредоточенным, с тяжелым и цепким взглядом. Говорил не спеша, будто отмеривал слова, обдумывая каждое, прежде чем с ним расстаться. Институт закончил с красным дипломом и считался врачом от бога.
— Диагност замечательный, — частенько говорил о Фариде Вадим. — Будущее медицинское светило, как пить дать. Не то что я, коновал, и то в теории.
Звезд с неба Вадим не хватал и отдавал себе в этом отчет. Чудом закончил, с грехом пополам защитился, оттрубил полтора года стажером в частной клинике и за бесперспективностью был оттуда выперт.
— Что ж, психиатра из меня не вышло, — процитировал Вадим классиков, получив расчет. — Пора переквалифицироваться в управдомы. А лучше — в аспиранты. Не умеешь сам — учи других.
Он и в самом деле устроился по протекции в аспирантуру, где и протирал штаны до сих пор.
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Фамилию следователя я так и не вспомнила.
— Протодьяконов, — напомнил Вадим, прощаясь со мной на следующее утро. — Противный тип.
«Противный тип» продержал меня в приемной добрых два с половиной часа. Я сидела в обшарпанном казенном кресле для посетителей и в который раз, мучаясь, вспоминала, как оно было.
На загородный пикник в Рощино мы отправились с Вадимом вдвоем — Маришка накануне приболела и осталась с матерью дома. Всего собралось человек тридцать — бывшие однокурсники, их знакомые и родня. Жарили шашлыки, отплясывали под гитару, пекли картошку в угольях угасающего костра. Выпивали, естественно, и спохватились далеко за полночь. У меня к тому времени ощутимо кружилась голова и тошнота подступала к горлу.
— Полтора часа в машине трястись — укачает. Давайте останемся, — предложила я. — Тут неподалеку был какой-то отель.
Энтузиазма предложение не вызвало.
— Оставайся, если хочешь, — пожал плечами Вадим. — Утром вернешься на электричке.
— Ну и останусь.
Сколько раз впоследствии я проклинала это решение. Вадим подвез меня, сонную, к отельным дверям, потом с четверть часа препирался с портье. Наконец, под руку дотащил меня до номера и уехал.
Наутро меня вышиб из сна телефонный звонок.
— Даша? Даша, это Кирилл. Немедленно приезжай!
Я вскочила с постели — настолько чужим, осипшим голосом он это сказал.
— Что случилось?!
— Приезжай, Даша. Как можно скорее. Пожалуйста.
К моему приезду Нору с Маришкой уже увезли в морг, а Вадима с нервным и физическим истощением — в больницу.
— Держись, — строго сказал встречавший в дверях Кирилл. — Держись, Дашка.
Он отступил на шаг и вдруг беззвучно заплакал. Румяное голубоглазое лицо враз осунулось, сморщилось, будто увяло.
Потом были похороны, визиты к следователю, бестолковые, бессмысленные допросы. Ментоскопия, новые допросы, и опять, и еще. Надменная глуповатая физиономия Протодьяконова, который, казалось, получает удовольствие от заполнения бесчисленных бумаг.
— Кого вы подозреваете? — не выдержав, наконец заорала я следователю в лицо. — Кого? Говорите, я хочу это знать! Я сестра, я имею право!
В ответ тот зевнул.
— Всех, милая барышня, — снисходительно поведал он. — Всех и никого конкретно. Следствие полагает, убийца был хорошо знаком с покойной. Она впустила его, запросто, посреди ночи, и он зарезал ее прямо там, на пороге. Располосовал тело ножом. Затем двинулся в детскую, и там… Все про все заняло с полчаса.
— Дальше, — процедила я. — Что было дальше?
— Дальше, милая барышня…
— Прекратите называть меня барышней!
— Как вам будет угодно. Но дальше мы можем лишь предполагать. Так вот, с большой долей вероятности убийца сразу отправился к снаффери.
— Куда? — не поняла я. — Куда отправился?
— К снаффери. Скупщику криминальных воспоминаний. В вашем деле явно работал снаффер. Расчетливый, хладнокровный профессионал.
Так я впервые услышала эти слова. «Снаффер», «снаффери», «снаффдилер». И наконец — «снафф». Некогда так называли документальные фильмы, сделанные мерзавцами, снимающими пытки и убийства на кинокамеру. Теперь кинокамеры отошли в прошлое. Преступление не было нужды фиксировать на пленку — его сохраняла память преступника.
— У снаффери он сбросил товар, — назидательным тоном поведал Протодьяконов. — И отправился восвояси. Только вот никто из бывших на пикнике к преступлению не причастен. Память заблокировать невозможно, заставить себя забыть о чем-либо — тоже. Ментоскопия показала, что на момент убийства все вернувшиеся с пикника уже спали. Так что это кто-то другой, милая барышня, кто-то со стороны. Скажите, вы полагаете, у вашей сестры были любовники?
— Постойте, — пролепетала я, пропустив «барышню» и «любовников» мимо ушей. — А как же Вадим? Он-то не спал.
Протодьяконов кивнул.
— Он — нет. Он припозднился, пока возился, простите, с вами. Вернулся в четвертом часу утра и обнаружил тела. Его память отсканирована по секундам. Так что насчет любовников?
— Да пропадите вы со своими любовниками!
Неделю спустя я уехала. Я больше не могла жить в этой квартире, рядом с враз постаревшим человеком, ссутулившимся, с трясущимися руками. Я просыпалась в кошмарах по ночам — мне снился снаффер, черная фигура с ножом. Иногда у него было лицо Кирилла. Иногда — Алика. Бывало, что меня кромсал и резал Фарид. Но чаще всего на месте убийцы почему-то оказывался Вадим. Он подкрадывался ко мне, подползал в темноте, шептал что-то поганое, глумливое и доставал нож.
Я бросила институт и устроилась санитаркой в уездную больницу под Красноярском. Я не старалась забыть, это было бессмысленно, да и ночные кошмары не позволяли. Я ждала. Не знала покоя, но терпела и ждала, когда следствие найдет, наконец, убийцу.
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— Мы больше не можем занимать вашим делом оперативников, — бесстрастно сообщил Протодьяконов, когда подошла моя очередь. — Извините. Ни один из ваших знакомых или друзей к преступлению не причастен. У них стопроцентное алиби, у каждого. Работал явно сторонний человек, снаффер, профессионал.
— Нора не впустила бы незнакомца, — упрямо возразила я. — Не впустила бы, ни за что. Вы же сами говорили тогда, три года назад, что убийца был хорошо знаком с ней. Вы…
Следователь развел руками.
— Это всего лишь предположение. Весьма вероятное, но фактами не подтвержденное. Не исключено, милая барышня…
Я не дослушала.
— Сами вы барышня, — бросила я презрительно. — Где я могу ознакомиться с материалами дела?
Следователь и бровью не повел.
— Вы-то? — насмешливо переспросил он. — Вы — нигде.
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— Я найду его, — сказала я на следующий день Вадиму. — Найду, чего бы мне это ни стоило. У меня есть деньги, я найму частного сыщика. Я…
Он покивал, пожевал губами, затем поднял на меня взгляд.
— Частный сыщик тут не поможет. Я уже обращался, сразу к двоим. Один сдался через три месяца, другой через полгода. «Глухарь» — так это называется на их языке. Знаешь, Даша, я расстался с друзьями. С Кириллом, с Фаридом, с Аликом. Все пошло врозь, все. Не могу заставить себя пожать никому из них руку. Нора — она ведь всегда запирала дверь изнутри, на цепочку. Отпереть ее снаружи ключом или отмычкой было попросту невозможно. Значит, Нора сама впустила убийцу. Но она никогда, понимаешь, никогда не открыла бы дверь постороннему. Только им, одному из них.
Он повернул голову и уставился на портрет Норы на стене. Я тоже бросила на него взгляд. Сестра стояла на морском берегу, стройная, гордая, загорелая. Ослепительно красивая, с распущенными золотистыми волосами до плеч.
Я невольно посмотрелась в висящее тут же, на стене рядом с портретом, зеркало. Внешне мы с Норой были похожи. Но всего лишь похожи: она была настоящей красавицей, я же по сравнению с ней — в лучшем случае хорошенькой.
— Может, у Норы был все же кто-то еще? — осторожно спросила я Вадима. — Кто-то, о ком ты не знал? Ты понимаешь?
— Понимаю, — глухо подтвердил он, спрятав лицо в ладонях. — Но даже если так. Допустим, Нора изменяла мне, ты ведь это хочешь сказать? Предположим, у нее был мужчина. Но она не впустила бы его. Я ведь звонил с дороги, последний раз за час до… Она знала, что я скоро приеду. Что бы ни говорил, что бы ни думал следователь. Что бы ни показывали ментограммы — это один из них троих. Больше некому. Каким-то образом ему удалось заблокировать память. Да, знаю, это считается невозможным. Я врач: в конце концов, мне подобные вещи известны лучше, чем прочим. И все же… Да, кстати, тебе вчера несколько раз звонил некий Денис.
— Какой еще, к черту, Денис?
— Сказал, что бывший попутчик. Архивариус.
— Ясно, — отмахнулась я. — Попутчика-архивариуса только мне не хвата…
Я осеклась. Я вдруг поняла, что не хватает мне именно архивариуса.
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— Ну и задачку вы мне поставили, Даша, — задумчиво поскреб бороду архивариус. — У меня, конечно, есть связи. Коллеги, так сказать. Знакомства. Но вынести дело из архива прокуратуры…
Мы сидели за столиком неказистого кафе на Петроградской. Снаружи моросил косой дождь, торопились, прикрываясь зонтами от непогоды, прохожие. Там было тоскливо и муторно, так же как у меня на душе.
— Мне очень надо, Денис. Очень, поверьте. Я заплачу вам.
— Не в деньгах дело, — бородатый архивариус пригубил кофе. — Это ведь противозаконно. И потом, мне придется поднять все свои связи. Найти коллегу в прокуратуре, уговорить его тайком сделать копию, затем вынести ее на себе. Тоже, разумеется, тайно. Но, возможно, я бы смог вам помочь. Кстати, где вы остановились?
— У зятя, — механически ответила я. — Но я скоро съеду — сниму где-нибудь квартиру или комнату.
— Вы могли бы пожить у меня.
С минуту я молча глядела в сторону. Предложение было недвусмысленным и циничным. Неужели я похожа на шлюху, с горечью подумала я. Готовую лечь с едва знакомым мужиком в обмен на услугу. Пускай непростую услугу, пускай важную, с трудом выполнимую…
— Другого варианта нет? — по-прежнему глядя в сторону и стараясь сдержать брезгливость и гнев, спросила я. — Без проживания.
Бородатый Денис откашлялся.
— Боюсь, что нет.
— Хорошо, — повернулась я к нему, наконец. — Я согласна. Но не пожить у вас. Побывать. Так устроит?
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Я прокорпела над материалами уголовного дела два месяца. Съемная распашонка на Бутлерова тонула в сигаретном дыме, пока я по десять-двенадцать часов в день вгрызалась в анкеты, протоколы, экспертизы, постановления. В результате я выучила дело едва ли не наизусть, все четыре тома с приложениями. И не продвинулась ни на шаг.
«Не думать о белой обезьяне, — раз за разом твердила я, перелистывая страницы. — Заставить себя не думать о белой обезьяне невозможно. Немыслимо — так же, как заставить себя забыть то, что помнишь. И, тем не менее, одному из них удалось. Кому? Кому именно?»
Голубоглазый красавец, смельчак Кирилл. Подтянутый, угрюмый нелюдим Фарид. И разбитной хохмач Алик с вечной улыбкой, будто приклеенной к смуглому восточному лицу. Один из них — снаффер. Он долго и хладнокровно готовился, выжидал. На пикнике наверняка сыпанул мне щепоть снотворного в стакан с вином. Дождался, пока меня развезет. Затем гнал из Рощино в Питер, спешил, чтобы выиграть время. С особой жестокостью заколол женщину, которую некогда домогался. Зарезал ребенка. Спокойно запер за собой дверь и отправился к снаффери. Слил тому воспоминания и забыл. Сумел забыть.
Снаффери, разумеется, не нашли. Мне явственно представлялся затаившийся в обставленном мемоаппаратурой гнезде пучеглазый, мохнатый паук. Никаких контактов с внешней средой, никаких посторонних связей. Такие и наружу из своего гнезда не выползают, чтобы не попасть под случайную ментоскопию. Сидят там безвылазно, пока не переползут на новое место. Снаффери… Мерзкое такое словцо, шипящее, змеиное. Принять у посетителя товар. Выпроводить того за дверь. Сбросить снафф на микроноситель. Отправить с курьером куда следует. Следы уничтожить.
Снафф потом всплывет где-нибудь в Аргентине, в Японии, на Канарах. Копии продадут ценителям за огромные деньги. Эффект присутствия вплоть до отождествления, будь он проклят!
Снаффери… Необходимо найти снаффери, осознала, наконец, я. Ключ ко всему именно он. Найти его. Только как? Следствие с этим не справилось, частные детективы тоже — значит, мне не справиться и подавно.
— Приезжай, — позвонила я Гиви на следующее утро. — Мне очень нужна твоя помощь.
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— Это нехороший человек, плохой, — сказал Гиви, морщась от пропитавшего квартиру табачного смрада. — Слушай, Дарико, бросай курить, очень тебя прошу. Как этого плохого человека найти? Не знаю, да.
— Гиви, родненький, — взмолилась я. — Найти его необходимо. Как угодно, где угодно, любой ценой.
Гиви подпер кулаком подбородок. Его хищное, грубое, словно рубленое лицо закаменело.
— Я знаю людей, — сказал он. — Люди знают меня. Я спрошу людей, мне ответят. Если найду, пойдешь за меня?
— Да, — отозвалась я твердо. — Пойду, даю слово.
— Хорошо. Если найду, что мы с ним будем делать?
Я растерялась.
— Мы его спросим, — неуверенно предложила я. — Узнаем, кто приходил к нему тогда, после убийства.
Гиви укоризненно покачал головой.
— Не узнаем, он не ответит. Его пытать надо будет. Тогда ответит. Пытать, потом казнить.
Меня передернуло.
— Мы можем сдать его следствию, — горячечно возразила я. — Там его выпотрошат без нас.
Гиви скривил толстые мясистые губы.
— Не выпотрошат, — буркнул он. — Не сумеют. Память возьмут, да. Человека не возьмут. Кто-то приходил. По кличке Козел. Или Баран. На роже маска, на руках перчатки. Сел в кресло, память слил и ушел. Откуда пришел, неизвестно. Как звать, неизвестно, только кличка известна. И что было в памяти, никто не знает, да.
Меня заколотило. Лишь сейчас я осознала, что он прав. Найти снаффери означало самой стать убийцей и палачом.
— Значит, будем пытать, — взяв себя в руки, отчеканила я. — Пока не скажет.
Гиви вздохнул.
— Это не женское дело, — сказал он. — Ладно, если найду, возьму грех на душу. Как у вас говорится: «Семь бед — один ответ».
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Прошла неделя, другая, за ними просквозил месяц. По утрам Гиви уходил, возвращался поздно, хмурый, сосредоточенный.
— Нет, — говорил, усаживаясь за стол. — Пока не нашел. Никто ничего не знает. Никто ничего не говорит. Боюсь, и не скажет.
Он оказался не прав. Сказал Фарид. Однажды вечером он позвонил мне и предложил встретиться.
— Иди к нему, — решил Гиви. — Только не один на один, да. Иди, где люди. Я присмотрю.
Мы встретились в ресторанчике на Обводном. Выглядел Фарид скверно — худющий, с запавшими глазами и обветренной, обтянувшей скулы кожей.
— Вокруг да около ходить не буду, — сказал он хмуро. — Мне недолго осталось.
— Что? — не поняла я. — Что осталось?
Он криво усмехнулся.
— Жить. У меня рак, неоперабельный, в последней стадии.
Я отшатнулась.
— О господи!
— Не стони. Сам виноват — спохватился, когда уже поздно было. В хоспис ложиться не хочу, так помру. В общем, накануне убийства Нора приходила ко мне. С дочерью. Не как к другу, как к врачу.
Я механически кивнула.
— И что?
— Пока ничего. Девочка часто хандрила, я велел взять у нее анализы. Сдал в лабораторию. А на следующий день Нору с ребенком убили. Ответ из лаборатории пришел, но на фоне того, что произошло, я про него просто забыл. Вспомнил потом, уже много позже. Я долго думал, говорить ли кому-нибудь об этом, и решил молчать. Теперь скажу. Но сначала ответь: Вадик знал, что Марина была не его дочерью?
— Как не его? — ахнула я. — Ты уверен?
— Да. На сто процентов.
— Чьей же? Чьей же тогда?
— Не знаю, — пожал плечами Фарид. — Кирилла. Или Алика. Когда-то мы все ухаживали за ней, все четверо. Но у меня с твоей сестрой никогда ничего не было, — он поднялся, посмотрел на меня в упор. — Мне нечего больше скрывать, Даша. Дружба пошла врозь. Еще тогда, после того как Нора вышла за Вадика. Мы все были ошеломлены этим, все трое. Думаю, она не любила его.
— Она сделала это ради меня, — пробормотала я. — Понимаешь, Нора хотела, чтобы я выучилась и стала врачом, как наш отец. А сама пошла работать, едва закончила девять классов. Вкалывала от зари дотемна, кем и где придется. И тянула меня.
— Я так и думал. Что ж, прощай.
Он ушел. Я безотрывно глядела ему вслед.
— Что он сказал? — подсел на освободившееся место Гиви. — Это он? Он убил?
Я отрицательно покачала головой.
— Нет, это точно не он. Кандидатов осталось двое. Это Кирилл. Или Алик.

[image: ]

Две недели спустя Гиви не вернулся ночевать. Он позвонил за полночь, когда я от волнения уже не находила себе места.
— Я нашел его, — бросил в трубку Гиви. — Утром приеду, да. Жди.
Ночью я не сомкнула глаз и, когда раздался звонок в дверь, бросилась открывать. Но это был не Гиви. На пороге стоял Вадим, бледный, взъерошенный. Я отпрянула.
— Что случилось?
Вадим мотнул головой, словно отгоняющая муху ледащая кляча.
— Фарид умер. Позавчера. У него, оказывается, был рак. Я не знал. Никто не знал, он никому не говорил. Прости, утерял где-то свой телефон с номерами, решил так, без звонка. Собирайся, через два часа надо быть в мечети, это на Кронверкском.
— Я не поеду.
— Я тоже не хотел, — признался Вадим. — Если это был он, ну ты понимаешь… Но потом я подумал…
— У нас гости? — раздался гортанный голос Гиви за спиной. — Кто такой?
— Это Вадим, Норин муж, — представила гостя я. — При нем можно говорить все. Это Гиви, знакомьтесь. Ты… ты сказал, что нашел снаффери.
— Снаффери? — эхом откликнулся Вадим. — Вам удалось?
Гиви устало махнул рукой.
— Удалось, — буркнул он. — Мы поговорили. Некого там пытать, Дарико. И казнить некого. Это серьезный человек, в авторитете. Но к нему никто не приходил. Ни в день убийства, ни после.
— Постой, но почему непременно к нему? Он что же, один такой на весь город?
Гиви хмыкнул.
— Само собой. Это бизнес, конкурентов в нем нет. Снафферы толпами не ходят. Это вообще редчайший случай — когда человек становится снаффером, понимаешь?
— Нет, — призналась я. — Не понимаю.
— Я тоже не понимаю, — поддержал Вадим.
— Сейчас поймете. Снаффер не знает о том, что он снаффер. Не поняли, да? Он и не должен, не может знать. Иначе его повязали бы на первом же сеансе ментоскопии. Он живет себе, как все: кушает, пьет, дышит. И даже не подозревает, что оставляет за горбом жмуров. Для того, чтобы человек превратился в снаффера, его надо «включить». Дать сделать дело, взять память, а потом «выключить».
— Ерунда какая-то, — растерянно проговорил Вадим. — Как можно включить и выключить человека?
— Обычного — никак, да. Но есть такие, которых можно. Лунатики. Те, что живут во сне. Когда такого выключают, он не помнит, что в этом сне творил.
— Тогда получается, — озадаченно проговорил Вадим, — что убить мог любой из нас? Любой из четверых, включая покойного? И я в том числе? Получается…
Я не дослушала, потому что в этот миг поняла, кто убил. «Как Карлсон, только без мотора», — явственно вспомнила я слова Алика. В детстве расхаживал по крышам по ночам. Страдал лунатизмом. Это он. Хохмач и весельчак Алик. Проснулся ночью, и…
— Это не ты, — поспешно прервала я Вадима. — Ты не лунатик. Мы с Норой бы знали.
— Расслабься, кацо, — Гиви усмехнулся, похлопал Вадима по плечу. — Ты убить никак не мог, да. Извини, дорогой, — для убийцы ты хиловат. Не хватило б силенок. Теперь иди, дорогой, ступай.
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«Евкуров Александр Муратович, — на память зачитала я анкету из материалов уголовного дела. — Тридцать четыре года, ингуш, холост, бездетен, по профессии врач-анестезиолог».
— Алик в детстве страдал приступами сомнамбулизма. Это он убил.
Гиви поглядел на меня внимательно, строго, с прищуром. Долго молчал, потом буркнул сердито:
— Не сходится. Не срастается, да. Зачем ему убивать?
— Как зачем? — опешила я. — Он же лунатик, сомнамбула. Снаффер!
— Да? И давно он, по-твоему, стал снаффером?
— Не знаю, — я растерялась. — Какая разница?
— Есть разница, Дарико, — твердо сказал Гиви. — Есть. Во-первых, у него просто не хватило бы времени. Добраться до дома, заснуть, проснуться, одеться. Во-вторых, зачем ему убивать именно твою сестру с ребенком? И в-третьих, кто, по-твоему, его «включал»? Кто доставлял на место? Кто память забирал? Снафферы — товар штучный, да. В бизнесе они наперечет. А этого твоего Алика никто не знает.
— Но может же быть, — не сдавалась я. — Может же быть как-то по-другому? Заснул, например, в машине, снаффери или его подручный сел за руль. Привез. Не этот твой знакомец, другой какой-нибудь снаффери.
— Не выдумывай, дорогая, — нахмурился Гиви. — Не сочиняй, да. Тут все не так было. Не так, по-другому. Это, как говорят менты, ложный след.
— Где же тогда настоящий?
— Не знаю, да. На него мы еще не вышли.
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— Послушайте, это не ваше дело, — Кирилл перевел взгляд с меня на Гиви и вновь на меня. — Абсолютно не ваше. Мои отношения с Норой касаются только нас двоих. Касались, — поправился он, понурившись. — К делу они не имеют ни малейшего отношения. Все на этом. Я пойду.
— Ошибаешься, кацо, — нехорошо ухмыльнулся Гиви. — Никуда ты не пойдешь.
Они вскочили на ноги одновременно. Рослый, плечистый Кирилл и коренастый, приземистый Гиви.
— Ты, что ли, помешаешь, чучмек?
Гиви осклабился, пригнулся, отступил на шаг. Выкидной нож порскнул из рукава в ладонь. С коротким щелчком вынырнуло из рукояти лезвие.
— Дернешься — завалю.
Секунду-другую Кирилл оторопело смотрел на нож. Затем грузно опустился в кресло.
— Хороший у тебя дружок, Даша, — язвительно сказал он. — С бандюком связалась?
— Всё не с убийцей, — парировала я.
— Послушайте, вы! Я не убивал! Ясно вам?! Я любил ее. С того самого дня, как впервые встретил. С первого взгляда. Это я привел Нору в нашу компанию, я познакомил ее с остальными. Мы крепко дружили тогда, все четверо. Но я был нищим, ишачил на разгрузке вагонов после занятий, чтобы прокормиться. А Вадик, он… Хилый, неуверенный в себе, психически неуравновешенный. Но квартира, крутая тачка, деньги без счета. Кто ж знал?
— Ты ревновал ее и поэтому убил, да? — Гиви упрятал нож обратно в рукав и уселся. — Не мог больше терпеть? И свою дочь заодно зарезал?
— Что? — Кирилл вскочил на ноги вновь. — Что ты сейчас сказал?
— Что слышал, — Гиви остался сидеть, вальяжно закинув ногу на ногу. — Или по-русски не разумеешь? Кто тогда из нас чучмек?
— Извини. С чего ты взял, что Марина была моей дочерью?
— Это не я взял. Это Фарид ей сказал, — кивнул на меня Гиви. — А ты, получается, ни сном ни духом? Завалил женщину с ребенком, и…
— Какого черта ты решил, что это я?!
— А больше некому, — пояснила я вместо Гиви. — Обычная дедукция. Осталось узнать, как ты это проделал. И почему.
Кирилл набычился, побагровел.
— Вы психи, — сказал он. — Вы оба — настоящие психи. Повторяю: я не убивал. Мы с Норой любили друг друга. Она собиралась уйти от Вадика ко мне. Много раз обещала, когда я встал на ноги, только раз за разом откладывала, боялась его ранить.
Мы с Гиви переглянулись.
— Я так и думал, — обронил он. — И муж, конечно, ничего не знал?
— Не знал. Он ни о чем не догадывался.
— А ты, значит, — бросил Гиви презрительно, — прикидывался ему другом, а сам его жену втихаря барал. Хороший друг, настоящий. Пошел вон! Вон, я сказал! Хотя постой, я тебя провожу. Есть у нас с тобой еще одно дело. Не волнуйся, резать не стану, — он тряхнул рукой, выкидной нож заскользил по столешнице. — Пойдем. Побудь пока здесь, Дарико, скоро вернусь.
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Он не вернулся. Ни скоро, ни вообще. Я прождала его всю ночь, весь следующий день и еще ночь, но он не пришел. Вместо него наутро пришел жилистый, наголо бритый мужик с татуированными перстнями пальцами.
— Я Гвоздь, — сказал он с порога. — Меня послал Шах. Гиви больше нет. Его убили. Зарезали. Ты его маруха?
У меня закружилась голова. Я вцепилась пальцами в край столешницы, чтобы не упасть.
— Невеста, — выдохнула я. — Кто? Кто его? Кирилл?
Бритый покрутил головой.
— Кирилл это тот красавчик-качок? Нет, не он. Его тоже завалили, вместе с Гиви. На аллее в парке. Не знаем пока кто. Но узнаем. Из-под земли гадов выроем. Это тебе, — бросил он на стол перетянутую резинкой стопку стодолларовых купюр, — от Шаха. Если что, вот его телефон, звони.
— Кто это Шах? — выдавила из себя я. — Снаффери?
Бритый досадливо крякнул.
— Дура. Не говори больше так. Все, бывай.
Я долго сидела молча. Потом поднялась. Я поняла. Я знала теперь, кто убийца.
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Я отперла дверь своим ключом, пересекла гостиную и остановилась на пороге Вадимовой спальни. Он лежал на кровати одетым, скрестив на груди руки и бездумно уставившись в потолок.
— Ну, здравствуй, Вадик, — сказала я. — Или как к тебе обращаться? Ты ведь сейчас не один.
Он не ответил. У него не было сил. Физическое и нервное истощение. Как тогда, после первого двойного убийства.
— Я знаю, что это не ты, — сказала я. — Не ты убивал. Это тот, второй, который заперт в тебе. Ты и в психиатрию-то пошел, чтоб хоть как-то с ним справляться, верно? В обычном состоянии ты о нем и не помнишь. Но когда Нора сказала, что от тебя уходит, второй вырвался на волю. Так?
Он вновь не ответил. Неказистый, хилый недотепа и тюфяк. Вечно неуверенный в себе взрослый мальчик, страдающий диссоциативным расстройством идентичности. Мальчик, вся воля, все силы которого ушли на подавление своего второго «я», злобного решительного садиста.
— Они пришли к тебе позавчера, да? — тихо спросила я. — Вдвоем. Гиви заставил Кирилла рассказать тебе, как было дело. Ты выслушал их, выставил прочь и выпустил из запертого чулана убийцу.
Вадим вздрогнул, затем слабо, едва заметно кивнул.
Его вторая сущность догнала в парке двух здоровенных мужиков. Маньяк-садист зарезал обоих, мобилизовав все силы слабого, тщедушного организма своего первого «я». Дотащился до дома и юркнул обратно в колодец на задворках памяти. Туда, где жил, а скорее, прозябал с самого детства.
— Мне жалко тебя, — выдохнула я и рванула из сумочки выкидной нож. — На самом деле жалко.
Час спустя я набрала оставленный бритоголовым Гвоздем номер.
— Это Дашка, — бросила я в трубку. — Маруха покойного Гиви. У меня есть для вас кое-что. Забирайте. Свежий, отличный снафф.

Саранча, скопец, палач

Северяне пришли на нашу землю числом несметным, ранней весной, едва в горных долинах стаял снег. У них были глаза цвета стали и волосы цвета льна. Они не знали страха и не давали пощады. Они опустошали города, казнили воинов, умерщвляли стариков, а молодых угоняли в полон. Они не были даже жестокими, они походили на равнодушную и жадную саранчу, оставляющую за собой пустыню там, где цвела жизнь.
Мой отец Селим-Шах, мудрейший из мудрых и храбрейший из храбрых, велел слать гонцов в сопредельные страны, моля соседей о помощи. Гонцы вернулись ни с чем — великие султаны и шахи заперлись в своих городах, степные ханы отогнали стада на горные склоны. «От трусости отвага на расстоянье шага», — говорили ученикам мудрецы. Забывая упомянуть о том, что и в обратном направлении расстояние не больше.
— Лучше испытать беду, чем страх перед ней, — сказал Селим-Шах, мудрейший из мудрых и храбрейший из храбрых.
На следующее утро он повел войско северянам навстречу.
Неделей позже отец вернулся — на запряженной четверкой арбе, под рогожей, разрубленный пополам. Гассалы трижды омыли его, закутали в кафан, и имам прочел над телом положенные молитвы. Мои старшие братья — рослый, горбоносый, с бешеными глазами Алишер и тихий, робкий, ясноглазый Мансур — дали на Коране клятву мести.
— Шемаха, — сказал мне Алишер, прижав Священную Книгу к сердцу. — Видит Аллах, настали черные времена. Завтра с рассветом купцы погонят последние караваны на юг. Ты уйдешь с ними.
Я поклонилась в ответ. Мне едва сравнялось шестнадцать, но ни единого дня с тех пор, как научилась ходить, я не провела в праздности. Как подобает дочери великого шаха, я училась всему, и учителя мои были лучшими из лучших. Я свободно изъяснялась на четырех языках, а разумела еще полдюжины, включая наречие северян. Я практиковала врачевание и целительство, слагала стихи и на память читала суры, играла на лютне и не ведала усталости в танце. Я владела секретами древней магии и знала толк в травах, необходимых для заклинаний.
Я чтила шариат и осознавала, что предназначение женщины — служить мужчине, повиноваться ему, ублажать его плоть и рожать ему детей. Но у меня не было еще своего мужчины, а отца моего забрал к себе Аллах. Поэтому я сочла возможным ослушаться брата.
Алишер ушел, чтобы повелевать правоверными, а я, закутавшись в черный шелк, удалилась в скрытое под переплетением дворцовых коридоров подземелье. Там, будто в заточении, я провела оставшиеся до прихода северян дни. Я сама толком не понимала, отчего решила остаться. Я лишь чувствовала, что мое место здесь — в крепости, обреченной на гибель.
Они не стали брать город в осаду. Они не жалели себя и пошли на приступ с марша через день после того, как дозорные заметили передовые разъезды с крепостных стен. За час до полудня я выбралась из подземелья и взбежала наверх. Я видела, как они карабкались по приставным лестницам, щитами прикрываясь от стрел. Они лезли — упорно, оголтело, неистово. Они умирали, но новые живые заменяли убитых. К трем пополудни первый из них — дюжий, круглолицый, курносый, с окровавленным лбом под помятым шлемом, прорвался в проем между зубцами северной стены. Он рычал, как подраненный лев, и бился один против пятерых. Он был от меня в тридцати шагах, и время замерло — я видела, как медленно, словно прорубая вязкое тесто, ползет к груди северянина боевой ятаган. И как лезвие уходит в сторону, принятое на гарду меча. Видела, как раздвоенное жало зульфикара впивается в щит и теряет силу, угодив в стальную оковку. А потом замершее, приостановившееся время вдруг встрепенулось, взорвалось брызгами крови, оглушило лязгом стали и пустилось вскачь.
Он не мог уцелеть, этот круглолицый северный воин, но он уцелел. У него не было ни единой возможности устоять на ногах, но он устоял и дал время тем, кто шел за ним вслед. Они вывернулись у него из-за спины, его сородичи, рослые, ражие северяне с распяленными в крике ртами и пляшущей в глазах сталью клинков. С каждым мгновением их становилось все больше, и они оттеснили, отжали защитников прочь от стен.
Мимо меня во главе десятка правоверных промчался Алишер, у подножия крепостной башни схлестнулся с круглолицым. Я метнулась за братом вслед… Остановилась, отпрянула: отделившаяся от тела голова Алишера катилась по каменной кладке к моим ногам. Я закричала — страшно, отчаянно, а черные бешеные глаза мертвого брата, глядя на меня, затухали, заплывали бельмами.
По каменным ступеням я слетела вниз, затем бежала в толпе прочь от рухнувших городских ворот.
— В мечеть, — бил в уши истошный, панический голос Мансура. — В мече-е-е-ть!
Ему следовало родиться женщиной, моему робкому, улыбчивому брату, которому дворцовые ашуги прочили будущее великого поэта. Ему следовало родиться мной. Тогда Мансур ушел бы с караваном на юг, и кто знает, как бы обернулась судьба.
Стены мечети не спасли нас. К закату северяне ворвались вовнутрь. Меня вытащили на площадь, швырнули на камни, и тощий, востроносый, с подбитым глазом победитель стал вязать мне бечевой руки.
— Гладкая девка, сытая, — бормотал он себе под нос. — Целая или порченая, имею интерес знать.
— Не про тебя девка, подьячий, — осадил в двух шагах коня кряжистый, рябой северянин в подбитом серебром парчовом кафтане. — Не твоего поля ягодка.
— Почто ж не моего, воевода? — почесал подбитый глаз востроносый подьячий.
— Басурмане говорят, это дочь самого шаха.
— Тьфу ты, — выругался подьячий, когда воевода отъехал. — Свезло тебе, чумазая — кому-нибудь из благородных достанешься. Им, благородным, бабу еттить лениво, не то что нам, сиволапым. Мы бы, — мечтательно причмокнул он, — тебя впятером гоняли, в пять елдаков. К утру, глядишь, и живого места на тебе б не осталось.
Они грабили город три дня: резали скот и мужчин, силой брали женщин, жгли дома и тащили, тащили, тащили в свои телеги наше добро. Они закололи имама, обезглавили муэдзинов и превратили в конюшню храм. Они поднимались на минарет и мочились с балкона, испражнялись в фонтан, а страницами Священной Книги подтирали зады.
Я, связанная, брошенная на занозистое тележное дно, обложенная тюками с награбленным, беззвучно плакала, глядя на то, что творит северная саранча. Но ненависти, лютой, безрассудной ненависти, еще не было во мне. Ее не было, даже когда по площади перед мечетью пронесли нанизанную на пику голову Алишера. Ненависть появилась позже, на четвертое утро. Солнце стыдливо прикрылось тучами, чтобы не смотреть. Вместо солнца смотрела я. Смотрела, как на площадь вывели обнаженного, обритого наголо, с порванной плетьми кожей Мансура.
Мой брат бился в руках двух бородачей, подталкивающих его к вбитому в землю, смазанному бараньим салом колу. В ясных джейраньих глазах Мансура метались мука и боль, а потом, когда бородачи вздернули его от земли и подсадили на кол, Мансур закричал. Этот крик не умер вместе с ним, не оборвался в разорванном заднем проходе, не увяз в пробитом желудке и не утонул в лопнувших от нестерпимой муки глазах. Крик остался во мне, я приняла его, вобрала в себя и затолкала, забила в сердце. Предсмертная мольба брата поселилась во мне навечно, и клятва, которую он дал на Коране, стала моей.
Я рассталась с сознанием прежде, чем Мансур умер, а когда пришла в себя, услышала приветственный рев.
— Царевич! Царевич! — в тысячу глоток орала толпа победителей.
Я вскинула взгляд на грузного всадника с мясистым, рассеченным шрамом лицом. Был он в расшитой золотой вязью накидке, драгоценные камни швыряли сполохи света с рукояти его меча, а гнедой жеребец мотал головой, всхрапывал и фыркал, будто жаловался на непосильную и ненавистную ношу.
— Хорошо погуляли, братцы? — гаркнул царевич. Покивал в ответ на нестройную разноголосицу и добавил: — Ну, пора и честь знать.
Он спешился, обнялся с давешним рябым воеводой в подбитой серебром парче. Выслушал сказанные на ухо слова, задумчиво почесал перечеркнутую шрамом скулу и зашагал через площадь ко мне. Оглядел с придиркой, будто выставленную на базарный торг кобылу, втянул носом воздух, поморщился.
— Не люблю басурманок, — сказал царевич, — а от этой еще и смердит.
— Так нужду справлять негде, светлейший, — принялся оправдываться тощий востроносый подьячий. — Под себя девка ходила, потому и запашок от нее. Но ежели отмыть…
Пару мгновений царевич размышлял, что будет, если меня отмыть.
— Пустое, — сказал он, наконец, и добавил площадной брани. — Кто, говоришь, первым одолел стену?
— Так Ивашка же Авдеев.
— Ну, значит, пиши приказ: за храбрость жалую девку сию Ивашке, сыну Авдееву. Пускай забирает, сучий хвост. Заслужил.
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Безветренной душной ночью, под побитой звездной сыпью тушей хворого неба, круглолицый и курносый Ивашка, Авдеев сын, взял меня. Я корчилась под ним, изнемогая от стыда, боли и ненависти, а в десяти шагах глумливо ржали надо мной стреноженные обозные кони.
— Ты это, если что, прости, девка, — подступился ко мне наутро Ивашка. — Нехорошо я с тобой. Тебя как зовут-то?
Я промолчала. Он потоптался поодаль, опростал нос и убрался, а следующей ночью пришел опять.
— Ты это, — шептал Ивашка, подминая меня под себя, — не серчай шибко. У меня девок-то и не было ни одной, я оттого и неуклюж малость. Звать-то как?
— Шемаха, — простонала я, когда он вторгся в меня и стал хозяйничать, будто дорвавшийся до древесных жуков дятел.
Мне не было больно, как накануне. И стыдно не было. Я даже испытала нечто сродни довольству, когда он излился в меня.
— Шем… Шам… — бормотал Ивашка, перебирая пальцами мои косы. — Не выговорить никак. Шма… Шха… черт побери! Я буду звать тебя Машкой.
Так звали коров и сук в убогой, затерявшейся среди непролазных лесов деревне, в которую Ивашка меня привез. Жил он в бревенчатом, с закопченным потолком и слюдяными окнами срубе, называемом курной избой. Кроме Ивашки, в избе обитали две его малолетние сестрицы и жилистая седая старуха-мать.
— Машка? — с сомнением в голосе спросила старуха, глядя на меня. — Что ж, поглядим на эту Машку.
Она глядела и днем, пока я изнемогала от непосильной деревенской работы, и ночью, когда Ивашка, не стыдясь любопытных сестер, подминал меня под себя.
— Ты это, — говорил он, вдоволь натешившись моим смуглым, податливым и научившимся кое-как отвечать на его движения телом. — Не серчай, если что. Прикипел я к тебе, Машка, люба ты мне.
Я молчала. Я вставала раньше всех и ложилась последней. И терпела. Терпела похоронивший под собой деревню ненавистный снег, топившуюся по-черному смрадную печь, безвкусную простецкую еду и постылую, выматывающую, каждодневную бабью работу. Я прибиралась в избе, стирала исподнее, ходила за скотиной и лопатила навоз. И знала — настанет мой день.
— Машка-то понесла, матушка, — на исходе зимы сказал Ивашка старухе. — Чего делать-то с ней?
Та призадумалась, долго жевала дряблые старушечьи губы, затем сказала:
— А женись на ней. Девка справная, и черт с ней, что басурманка. В церкви ее окрестим.
— А что, и окрестим, — согласился Ивашка. — Благодарствуйте, матушка. Стало быть, Пасху отгуляем, а на Красную горку и свадьбу сыграть можно.
Моего согласия Ивашка не спросил. Он был незлобивым, нетрусливым и работящим. Возможно, он и в самом деле любил меня — по-своему, так, как любит саранча с холодной северной кровью. Но у меня в жилах текла горячая южная. А в сердце жила месть и кричал в нем, голосил, не давая мне забвения и покоя, казненный Мансур.
Когда весеннее солнце растопило снег и по деревне потянуло бражным дурманом, я отыскала на лесной опушке пробившиеся из-под земли навстречу теплу ростки вшивой травы. Откопала корни и измельчила их в порошок. Когда отошло пасхальное воскресенье, выбралась из избы во двор. Разделась донага и, воздев руки к небу, до полуночи стояла под звездами. Я произнесла заклинания, дающие силу отраве-траве, и прочла четыре суры Корана, благословляющие на джихад.
Ивашка, Авдеев сын, до свадьбы со мной не дожил. И старуха не дожила, и старухин приплод. Потравленная саранча бессильно корчилась на полатях, выблевывая на метеный пол зловонное содержимое желудков и отхаркиваясь зеленой мокротой.
Обухом топора я проломила череп старухе. Лезвием перехватила горло старшей девке и серпом зарезала младшую. Затем подступилась к Ивашке. Он долго не хотел умирать, даже с перебитыми руками, переломанными ногами и вспоротым животом. Он мучился на полу, но не орал от боли, а лишь глядел на меня изумленно, и тогда я выколола ему глаза и отсекла срам.
Когда Ивашка, наконец, отмучился, я обезглавила его, поквитавшись за Алишера. Затем вырезала у убитых сердца, побросала в холщовый мешок и облила дощатый пол питьем, которое саранча перегоняла из браги и называла сивухой. Подожгла избу и ушла в ночь.
До проезжего тракта я добралась на третьи сутки. К тому времени я съела сердца саранчи, и насытившийся Мансур притих во мне, перестав кричать.
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Меня подобрал цыганский табор. Было в нем пять кибиток, за последней из которых косолапо трусил цепной медведь. Табор колесил по северным городам, давая представления в обмен на медяки и хлеб.
— А ты вылитая ромалэ, красавица, — сказал, оглядев меня исподлобья, морщинистый, с измаранными проседью курчавыми волосами старик. — Плясать умеешь? Петь? На гуслях бацать?
Я сказала, что петь и плясать могу, а бацать выучусь.
— Чье дитя носишь? — скосил глаза на мой живот старик.
— То не твое дело.
— Не мое, — согласился он. — Что ж, ступай тогда к Кхамало, у него как раз жена зимой померла от хвори, а цыгану без женщины никак нельзя.
Днем он был горласт, ленив и вечно пьян, этот Кхамало, с задубевшей на солнце кожей и медной серьгой в ухе. Но он был искусен, затейлив и неутомим по ночам, и с ним я познала то, чего и близко не было с убиенным Ивашкой из рода северной саранчи. Я принимала в себя Кхамало то лежа, то опустившись на колени, то стоя в рост и ухватившись за перекладину, поддерживающую кибиточный полог. Я скакала на Кхамало подобно цирковой лошади. Я узнала, что лоно женщины — не единственное пристанище для мужской плоти, а когда женщина на сносях — и не главное. А еще узнала, что красива, желанна и не хуже цыганки.
Ранней осенью в тряской кибитке я разрешилась от бремени младенцем мужеского пола. Услышав пронзительный детский писк, Кхамало осадил коней, спрыгнул с облучка и сунул голову под полог.
— Эх, хорошо, — сказал он. — Цыган родился — пить будем, гулять будем, песни петь будем.
— Не цыган, — простонала я. — И не будем.
Я перекусила пуповину. Подобрав юбки, выбралась из кибитки наружу с пищащим Ивашкиным отродьем в руках. Шатаясь от слабости, проковыляла туда, где порыкивал и звенел цепью медведь. С размаху размозжила голову ублюдка о колесо и бросила медведю измаранное кровью и слизью тельце.
Они долго стояли вокруг меня и молчали, пятеро мужчин, четыре женщины и выводок цыганских детей. Они смотрели в землю, на небо, на лошадей, но только не на меня. Затем Кхамало прокашлялся и, глядя в сторону, заговорил:
— Уходи от нас, женщина. Мы не воюем и не убиваем людей. Ни нашего рода, ни чужого. Убивцам нет места среди нас. Ступай прочь и не возвращайся больше.
Сидя на обочине в придорожной грязи, я долго смотрела табору вслед. Затем поднялась и побрела в лес. Я провела в нем семь дней, кормясь грибами и ягодами и собирая травы. Утром восьмого дня в узелках, что я навязала, порвав на лоскуты нижнюю юбку, лежали листья подбела и бересклета, корни белладонны и переступня, стебли белокрыльника и клещевины, цветы болиголова и горькой полыни.
Напоследок я нарвала гроздей волчьей ягоды и выжала сок в ладони. Долго решалась, прежде чем расстаться с плодородием, дарованным всякой женщине Всевышним. Когда решилась, присела на корточки и напоила ядовитым соком свое лоно.
Я выбралась на проезжую дорогу и три дня спустя спрыгнула с груженного битой птицей воза неподалеку от стольных мясных рядов.
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Я бросилась царевичу в ноги тем же днем, на закате, когда усталое северное солнце завалилось за золоченые дворцовые купола.
— А ну, постой! — гаркнул царевич вознице, выбрался из роскошного, запряженного тройкой возка и шагнул ко мне. Багровый шрам пошел волнами по мясистой щеке и замер, будто почуявшая опасность, скользнувшая по бархану и насторожившаяся пустынная эфа. — Ты кто, красавица?
— Не узнаешь, светлейший? — дерзко ответила я, не вставая с колен. — Может статься, оттого, что от меня сейчас не смердит?
Царевич изумленно заломил бровь.
— Вот ты, значит, кто, — проговорил он. — Дщерь непокорного шаха. Как же тебя зовут, я подзабыл…
— Шемаха. Иван, Авдеев сын, которому ты меня подарил, называл Машкой.
— Шемаха мне больше по нраву, — усмехнулся царевич. — И где он, твой Иван?
— Он освободил меня от тягла, — я поднялась и заглянула царевичу в серые холодные глаза. — Помнишь площадного подьячего при войске, светлейший? Тот советовал меня отмыть, прежде чем попробовать. Ты тогда сказал, что не любишь басурманок. А теперь?
Царевич отступил на шаг и неспешно меня осмотрел.
— Ты стала настоящей красавицей, — признал он. — Что ж, немудрено для девицы царских кровей. Что ты от меня хочешь?
— Ничего, царевич. Лишь быть при тебе. Возможно, я придусь тебе по душе, если и в самом деле меня отмыть. Я с дороги, а от купален и фонтанов успела отвыкнуть. Меня устроила бы парная баня.
Он взял меня в этой самой бане, распаренную, разомлевшую от чистоты и тепла. Его вялый ленивый орган едва нашел себе дорогу во мне. Он пыхтел, отдувался и кашлял, и его дыхание становилось все тяжелее, а плоть все мягче. Тогда я выскользнула из-под него и опустилась перед ним на колени.
— Клянусь, ты была права, Шемаха, — сказал царевич некоторое время спустя. — Мне это по душе. Я прикажу, чтобы тебе отвели покои в моей половине. И распоряжусь, чтобы за тобою приглядывали.
Он поселил меня в тесной полуподвальной каморке и приставил ко мне скопца. Это был страшный человек, сухопарый, мосластый и желтоглазый, похожий на изголодавшегося волка. Нет большего унижения для сильного мужчины, чем прислуживать женщинам. Нет большего позора, чем закончить свои дни евнухом в ханском гареме. Но этому унижение и позор были неведомы. Этот оскопил себя сам, чтобы желания плоти не препятствовали аскезе и колдовству.
— Я вижу твое нутро, — сказал он. — Твоя душа черная, как разбойничья ночь, и гнилая, как чумная язва. Смотри сюда, — он вскинул руку и наставил костлявый палец на шпиль дворцовой часовни.
Я вгляделась. На перекладине венчающего шпиль креста хлопала крыльями невиданная птица с золотым оперением.
— Это птица гамаюн, — бросил скопец мне в лицо. — Она досталась мне еще птенцом. Гамаюн кричит, когда чует беду. Вчера, едва ты появилась у нас, он кричал.
Мне стало страшно, так страшно, как было, лишь когда казнили Мансура. Но я сумела побороть этот страх и засмеялась скопцу в лицо.
— Ты лжешь, старик, — сказала я дерзко. — Это обыкновенный рыжий петух из тех, что топчет кур на заре. Петушок кукарекает от страха, потому что боится попасть стряпухе под нож.
Скопец ничего не ответил, а лишь плюнул мне под ноги и пошел прочь. Той же ночью я услаждала царевича в его опочивальне. А едва он захрапел, выскользнула из нее и поспешила к себе. Я смешала корни белладонны с цветами горькой полыни, в глиняной плошке растолкла в порошок и острием ножа резанула по пальцу. Сдобрила порошок кровью и произнесла заклятие, необходимое для приворота.
Три дня спустя я сыпанула щепоть снадобья в чарку с вином и подала ее царевичу. Когда я возвращалась от него, петушок на шпиле зашелся криком, но я лишь усмехнулась в ответ.
Теперь царевич проводил со мной все ночи и не отсылал прочь, насытившись.
— Скопец говорит, что ты приворожила меня, Шемаха, — сказал он однажды. — Птица гамаюн, дескать, кричит, завидев тебя.
— Скопец лжет. Так же, как его лживая птица.
— А пускай даже он говорит правду. Мне по душе твоя ворожба.
Я ненавидела этого северянина. У него было имя, но я ни вслух, ни про себя не произносила его. У саранчи нет имен. Я согревала ему постель, ласкала его, глотала его семя и ждала, когда придет мой день.
Мало-помалу царевич стал брать меня с собой на прогулки, на охоту, а потом и решил представить родне.
— Шамаханская царица, — шутливо объявил он, введя меня в убранные золотом покои. — Бывшая. Ныне же моей милостью проживается среди челяди.
Я поклонилась до земли сидящему на троне плешивому старику с ястребиным носом и выцветшими глазами. Затем — стоящему по левую руку от него молодцу. Он был высок, широкоплеч, кудряв, хорош лицом и строен статью. Он отличался от старшего брата в той же мере, в какой горный орел разнится со степным коршуном.
— Ты приглянулась отцу, — сказал ночью царевич. — Не стряслось бы беды.
— Какой беды? — эхом откликнулась я.
— На старости лет отец стал скорбен умом и несдержан в гневе. По правде сказать, я опасаюсь его. И в особенности опасаюсь младшенького. Мой братец хитер, коварен и изворотлив, в отличие от меня, простака.
— Ты не кажешься мне простаком, светлейший, — возразила я.
Царевич нахмурился.
— Я грубиян и рубака, а не придворный, — буркнул он. — В походах я ем мясо с ножа и сплю под лошадиной попоной. Что у меня на уме, то и на языке. А братец обучался в заморских странах и нахватался всякой всячины от иноземцев. Отцу он милее гораздо более моего и льстит ему, не стыдясь. Так что кто знает, не прикажет ли однажды старик удавить старшего сынка и наследника во благо младшенького.
— Ты пугаешь меня, царевич?
— Предупреждаю. Отцу каждую ночь водят новую девку. А наутро порют ее плетьми, потому что не сумела разжечь остывшую кровь. Старик по утрам злой как черт, горе тому, кто попадет ему под горячую руку. А младшенький тут как тут. Не беда, дескать, дорогой батюшка, другую найдем. Но тот, упрямый долдон…
— Дадон, — решительно поправила я. — Так степняки-скотоводы говорят о предводителе кочевья, если тот зажился и потерял разум от старости.
Царевич расхохотался.
— Дадон, — повторил он. — Надо же… У нас так называют неуклюжих и нескладных глупцов. Умора. А ты, девка, остра на язык.
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На изломе весны на юге поднялись горцы, дерзкими набегами разорили пограничные селения северян. Плешивый старик с выцветшими глазами, которого старший сын теперь за глаза иначе как Дадоном не величал, велел собираться в поход.
— Скоро вернусь, — обещал царевич, с натугой влезая в седло. — Гляди, девка, чего услышу — убью.
Я поклонилась до земли и помахала вслед платком белого шелка. А тем же вечером петушок на часовенном шпиле заголосил вновь. Случилось это, когда через порог моей каморки перешагнул младшенький.
День спустя я поняла, что искусный и затейливый Кхамало годился этому разве что в подмастерья.
— Поговаривают, ты колдунья, Шемаха, — сказал однажды младшенький, пока я пыталась отдышаться после всего того, что он со мною проделывал. Сам он даже не запыхался.
— Кто поговаривает? — выдохнула я.
— К примеру, скопец. Моего братца, по его словам, ты приворожила. Что скажешь?
Я отдышалась. Я смотрела на него и думала, как обошлась бы с ним, доведись ему оказаться в моей власти, а не мне в его. Этому я не позволила бы умереть быстро, как Ивашке.
— Скопец врет!
— Он никогда не врет. И его птица не врет тоже. Я имею к тебе вопрос, шамаханская царица. Что, если я предложу тебе стать царицей северной?
Я долго молчала. Младшенький молчал тоже — ждал.
— Ты что же, хочешь женить на мне отца, царевич? — спросила я наконец.
В чем мать родила, он поднялся с постели и подбоченился. Льняные кудри упали на лоб, достав до холодных стальных глаз под широкими, вразлет, бровями. Я смотрела на него, хотела его и ненавидела.
— Не отца, — проговорил он. — Я сам позову тебя в жены. Если только…
— Если только что?
— Есть три человека. Мой брат, наш с ним папенька и скопец. С братом будет несложно, он глуп и беспечен. Ты смекаешь, о чем я?
— Беспечный человек — мертвый человек, — поделилась я восточной мудростью. — Я понимаю, о чем ты.
Еще я понимала, что переживу этих троих самое большее на день-другой. Но я была на это согласна. Особенно потому, что туда, откуда не возвращаются, полагала прихватить с собой младшенького.
— Что ты от меня хочешь, светлейший?
— Я знаю, как сделать, чтобы отец позабыл себя от гнева. И знаю, как поступить, чтобы гнев его пал на скопца. Сможешь ли ты составить приворотное зелье?
Я помедлила.
— Пожалуй, смогу. А сам ты не опасаешься моих зелий, царевич?
Младшенький скривил губы.
— Я еще не ослаб умом, чтобы принять чарку из твоих рук. Ступай, готовься: завтрашней ночью ты разделишь ложе с моим отцом.
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Он был слюнявый и суетливый, этот крючконосый, с выцветшими глазами старик. Смерть уже пометила его — изжелтила дряблую кожу и потравила плешь сизыми пятнами. Он был немощен и похотлив, а его мужское естество походило на дохлого водяного червя, и лишь великий Аллах ведает, каким чудом мне иногда удавалось этого червя оживить.
— Государь, у этой женщины черные глаза, черные волосы и алые губы, — сказал однажды скопец, всю ночь дожидавшийся пробуждения Дадона у порога царской опочивальни. — Но не только. Ее помыслы тоже черны, а руки алы от крови. Прикажи ее гнать, государь. Птица гамаюн исходит криком, предвещая беду.
— Я лучше прикажу гнать тебя, — взъярился Дадон, к которому минувшей ночью раз-другой вернулась мужская сила. — Ступай вон!
К лету гонцы принесли тревожные вести с юга. Старший царевич слал их одного за другим, моля о подмоге. Затем слать перестал. Истаяла неделя, за ней сгинула новая, гонцов с юга больше не было.
— Собирайся, — велел Дадон сыну. — Поведешь войско на выручку брату.
Младший царевич лихо запрыгнул в седло, подмигнул мне на прощание и пришпорил коня. Я поклонилась ему до земли и помахала вслед платком белого шелка. Он отправлялся геройствовать — убивать брата. Я оставалась ублажать старика.
Младшенький вернулся, когда летняя жара сменилась уже осенней сыростью. Я стояла на дворцовом крыльце и ликовала, на него глядя, а в моем сердце хохотом заходился казненный Мансур.
Царевич вернулся домой. Так же, как три года назад вернулся мой покойный отец Селим-Шах. Младшенького привезли на телеге, раскроенного пополам, прикрытого драной рогожей. На смрад, который исходил от него, слетались навозные мухи. Вслед за первой телегой катилась другая — на ней везли старшего. Содеянное вернулось к нему: из-под рогожи в лицо Дадону скалился череп. Отделенная от тела голова царевича сгнила на солнце, так же как отсеченная и наколотая на пику голова моего брата.
На неверных ногах Дадон ковылял к покойникам. Шаг, еще шаг…
— Это она! — догнал царя заполошный голос скопца. — Она приворожила их и прелюбодействовала с обоими! Отдайте! Отдайте же! Отдайте ее мне!
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Я сижу взаперти в тесной башенной келье в ожидании казни. В узкое, пробитое в камне окно я гляжу на то место на площади перед дворцом, где Дадон царским жезлом раскроил череп скопцу. И на то, где толпа в клочья разорвала птицу с золотым оперением.
В отличие от царя, «петушок» смерть принял достойно. Он отомстил. Он успел вырвать Дадону ноздри, выклевать глаза и пробить клювом темя. Но птица отомстила лишь одному. Я же отправила в Джиханнам их всех. Предводители северной саранчи мертвы, все трое. И мертв тот, четвертый, что пытался их уберечь от беды.
Дверь темницы со скрипом отворяется. Я поднимаюсь на ноги, чтобы встретить палачей стоя. Я…
…тяжело оседаю на каменные плиты. Мне нечем дышать — сдавленная ужасом глотка не пропускает воздух. Задыхаясь, я смотрю на того, кто застыл на пороге. На мертвеца.
— Завтра тебя сожгут, Шемаха, — говорит он. — Ты хотела моей смерти и потому умрешь. Клянусь, мне жаль тебя. Не твоя вина, что я оказался предусмотрительнее вас всех.
— Зачем ты здесь? — выдавливаю я из себя.
— Хотел спросить, что ты подсыпала мне в вино. Белладонну я распознал по вкусу, но там было и нечто иное.
— Полынь, — шепчу я обреченно. — Цветы горькой полыни.
— Что ж, — царевич усмехается, багровый шрам, перечеркнувший мясистую щеку, кривится, гнется дугой. — Привкус мне пришелся по нраву, я прикажу отныне подавать мне вино с полынью. Покойный братец из твоих рук кубка бы брать не стал. Он был слишком осторожен и слишком труслив. А я с детства приучал себя к ядам — отравы и зелья для меня безвредны.
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Он стоит в десяти шагах и с ухмылкой смотрит на меня, привязанную к столбу и обложенную хворостом.
Младшенький собирался убить брата, а себя выдать за мертвого. Он знал, что птица гамаюн всегда мстит убийце того, кто ее выкормил. Он предвидел, как потерявший голову от горя и гнева, опоенный приворотным зельем царь обойдется со скопцом. Он прогадал: старший царевич оказался не тем простаком, за которого с усердием себя выдавал. Он сам проделал то, что приготовил для него младший. Проделал моими руками.
К хворосту подносят пылающий факел.
— Шемаха, — окликает меня царевич. — Знаешь, о чем я думал вплоть до этого мига?
Я молчу. Мне ли не знать, о чем думает палач перед тем, как казнить свою жертву.
— Я думал, не помиловать ли тебя.
— Что? — шепчу я. — Что ты сказал?
— Мне было ладно с тобой. Я подумывал, не стоит ли тебя помиловать и жить с тобой как с женой. Ты могла бы стать мне хорошей парой.
— И что же? — отчаянно кричу я. — Что ты решил?!
Царевич усмехается мне в лицо. То ли с грустью, то ли с издевкой, не поймешь.
— Решил, что тогда ты однажды ночью меня зарежешь. Прощай.
Первые языки огня лижут мне ноги.

Улыбка

Моим первым осознанным воспоминанием стал разговор с седеньким невзрачным человечком в роговых очках, которого мама называла доктором. На доктора человечек не походил — на нем не было белого халата, в его просторной светлой комнате не пахло лекарствами и он не требовал открыть рот, показать язык или поставить градусник.
Некоторые люди утверждают, что помнят себя чуть ли не с рождения. Я — нет. В памяти сохранились лишь смазанные фрагменты детства. Поломанный трехколесный велосипед. Смешной пенсионер дядя Коля, выпивший по ошибке папин одеколон. Веснушчатая трехлетняя ябеда на соседской даче, научившая меня слову «жопа». Черепаха Степан, которая жила в картонной коробке и любила гадить в папины тапки, а однажды ушла от нас неведомо куда.
Доктора же, которого ни разу больше не видел, я помню отчетливо, а разговор с ним — едва ли не дословно. Возможно, потому что мама не раз объясняла отцу, как важно показать меня этому доктору, и я важностью проникся. А скорее всего оттого, что в тот день я, семилетний несмышленыш, впервые узнал: я особенный. Не такой, как все.
Добрые полчаса доктор выспрашивал, что я думаю о своем любимом мультике «Маугли». Особенно его интересовали почему-то шакал Табаки и тигр Шер-Хан. Мне было предложено поразмыслить, отчего я люблю Табаки ничуть не меньше, чем пантеру Багиру. Я поразмыслил, но ничего путного придумать не смог. Мне просто очень нравился этот мультик, и сам Маугли, и удав Каа, и бандерлоги, и все остальные звери. И «Винни-пух» мне нравился, и «Карлсон».
— А фрекен Бок? — зачем-то снял и протер очки доктор. — Что скажешь о фрекен Бок?
Фрекен была очень похожа на бабушку Валю и сердилась, точно как она. А бабушка у меня замечательная, так я доктору и сказал.
Тогда мы перешли к родственникам и к тому, что я думаю о каждом. От них — к одноклассникам. Потом — к обитателям нашего дома. Особенно доктора заинтересовал Кирюха — долговязый, вечно непричесанный и небритый сынок пенсионера дяди Коли, того, что выпил одеколон. Мне очень нравился Кирюха, и я частенько подумывал о том, что с удовольствием водил бы с ним дружбу, будь я немного постарше.
— Это который у него деньги отнимает, — встряла в разговор мама.
— Пожалуйста, не помогайте ему, — попросил маму доктор. — Пускай мальчик сам. Он правда отнимал у тебя деньги?
Деньги мама давала мне на мороженое. Но Кирюхе они были нужнее — у него внутри горели трубы, — он сам признавался, даже показывал где. Трубы необходимо было заливать вином со смешным названием «бормотуха». Без мороженого я вполне мог обойтись, а Кирюха без бормотухи никак. Так я доктору и сказал.
— Ну а тетя Нинка? — спросил наконец доктор. — С ней ты тоже бы с удовольствием водил дружбу?
Нинкой звали соседку снизу. Толстую, красивую и очень добрую. К ней постоянно захаживали разные дядьки, по которым, как частенько говорил папа, плачет прокурор. Иногда дядька был один, иногда сразу несколько. По ночам у тети Нинки громко шумели и ругались нехорошими словами, гораздо хуже, чем «жопа». Мама говорила «сколько можно», и что позвонит в милицию, и что мальчикам такие слова слушать нельзя. Но звонить мама боялась, а почему нельзя, мне было невдомек — все эти слова я много раз слыхал в школе, и от одноклассников, и от ребят постарше. Еще дядьки пели по ночам разные песни, мне особенно нравились про карты и про тюрьму.
— Так что насчет Нинки? — напомнил доктор. — Что ты о ней думаешь?
Я честно сказал, что ничего особо не думаю, но саму тетю Нинку, когда та бежит сдавать пустые бутылки по утрам и на ходу бранится и плачет, мне очень жалко, особенно если под глазом у нее новый фингал.
— Что ж, — доктор прекратил протирать очки и нацепил их обратно на нос, — спасибо, Прохор, мне было крайне интересно с тобой побеседовать. Мальчику будет нелегко в жизни, — обернулся он к маме. — Очень нелегко. Он у вас совершенно особенный, не такой, как все. Сказать по правде, редкостный случай: в моей практике, считайте, впервые. Прохор никому не желает зла. Вообще никому. Обо всех думает только хорошее. И еще эта улыбка… — доктор замялся. — Словно приклеенная.
— Она и есть приклеенная, — отчего-то всхлипнула мама. — У Проши это с рождения. Уголки рта задраны вверх, поэтому кажется, что он все время улыбается, даже если обожжет палец или наживет синяков. Его мальчишки в школе так и дразнят — Улыбкой. А ему хоть бы что.
Мне и вправду было хоть бы что. Кирюха объяснил, что у меня козырное погоняло, другим такое нужно еще заслужить. Стало быть, «Улыбка» ничем не хуже, чем, к примеру, «Кирюха», а то вон у Руслана Горшкова погоняло вообще Горшок.
Вернувшись домой, я призадумался о том, что сказал доктор. Никаких особенностей в себе я не видел. Ну, уголки рта тянутся вверх, ну и что? У Кати Остроумовой, например, нос длинный, у Пети Каргина родимое пятно в полщеки, а у Дениски Петрова глаза враскорячку — один влево глядит, другой вниз. Наверное, все дело в том, о чем доктор сказал напоследок. Я задумался пуще прежнего. Как можно желать кому-то зла, я не представлял.
— Папа, что такое желать зла? — спросил я отца. — Или думать о ком-нибудь плохо?
Отец поскреб в затылке, переглянулся с мамой.
— Как тебе сказать, сынок, — протянул он. — Желать зла, вообще-то, нехорошо. Но взять, к примеру, нашу соседку снизу. Ты не хотел бы, чтобы Нинка куда-нибудь от нас сгинула?
— Зачем? — удивился я. — Тетя Нинка хорошая, добрая.
— Да? Допустим. Но от ночных дебошей мы с мамой не можем заснуть. И ты тоже не спишь. Пахнет из Нинкиных дверей всякой дрянью, на лестнице грязь. На мужиках, что к ней ходят, пробы ставить негде. Не говоря о ней самой. А ты — дескать, добрая. Так, может, лучше, чтобы она со своей добротой убралась отсюда к чертям?
Отцовские слова заставили меня снова задуматься, на этот раз очень крепко. Меня совершенно не заботило, что песни Нинкиных гостей мешают мне спать. Большое дело — завалиться поспать, если приспичит, можно и днем, после школы. Но мама с папой днем на работе. Получается, то, что мне в радость, им неприятно: недаром мама все собиралась звонить в милицию, но не звонила, потому что боялась дядек, по которым плачет прокурор. Хотя что, спрашивается, их бояться — сам я не боялся ничуть.
— Тетя Нинка, — сказал я соседке в субботу, когда та, как обычно, трусила по двору с полными авоськами пустых бутылок в руках, — сгинь от нас, пожалуйста, к чертям.
Толстое красивое соседкино лицо стало вдруг багровым, бутылки в авоськах задребезжали.
— Ишь, сучонок, — дохнула на меня неприятным запахом тетя Нинка. — Мамашка с папашкой, небось, науськали? А ты вот что им передай.
На меня посыпались слова, которые мальчикам слышать нельзя. Я не все понял, но смысл уловил: тетя Нинка велела передать, что к чертям не собирается, а кому это не нравится, пускай шагает в плохое место, которое гораздо дальше того, где черти.
Я обещал передать и побежал в киоск за мороженым. Об обещании я тут же забыл, а вспомнил лишь в понедельник утром, когда мама вела меня в школу. Дверь в квартиру тети Нинки была почему-то крест-накрест перечеркнута бумажными лентами.
— Допилась Нинка, — тихо сказала мама. — Вот же: терпеть ее не могла, а все равно жалко.
— Как это допилась? — не понял я. — До чего?
— До того самого.
Я понял и заревел навзрыд. Мне было не просто жалко толстую, красивую и добрую тетю Нинку. Мне было плохо, очень плохо, гораздо хуже, чем когда от нас ушла невесть куда черепаха Степан. В школу я не пошел, а проревел весь день напролет, и мама даже хотела вызвать скорую, но посреди ночи слезы у меня иссякли.
Это была первая смерть в моей жизни. До этого умирали только на телевизионном экране, и справляться с жалостью мне кое-как удавалось.
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Мне очень нравилось в школе. Я старательно учился, аккуратно готовил уроки и получал на занятиях сплошные пятерки. Мне полюбились учителя: и наша классная Варвара Алексеевна, и усатый строгий завуч Иван Иванович. И старенький доктор, у которого запросто можно было отпроситься с уроков. Я, правда, не отпрашивался ни разу. Но особенно мне нравились одноклассники, мои друзья. Все: и беленькая, голубоглазая и длинноносая Катя Остроумова, с которой сидел за одной партой, и кривой на оба глаза Дениска Петров, которому разрешили носить в классе темные очки, и все остальные.
— Моя мама сказала, что ты ангел, Улыбка, — сообщила однажды Катя. — Что совершенно особенный, других таких, мол, не бывает. Сказала, — Катя фыркнула, — что будет рада, если мы с тобой поженимся, когда вырастем.
Я зарделся от гордости и счастья, а потом сказал, что с удовольствием женился бы на Кате и, если она не хочет ждать, пока мы вырастем, могу жениться хоть сейчас.
Катя покраснела.
— Вот еще, — бросила она. — Ты, Улыбка, и в самом деле особенный. — Катя сделала паузу и добавила: — Придурок.
В третьем классе у нас появился новенький. Звали его Султан, а фамилия оказалась такой трудной, что даже наша классная проговаривала ее с запинкой. Был Султан смуглый, раскосый и постриженный наголо, — по его словам, чтоб боялись.
Учебу Султан терпеть не мог и особенно не любил арифметику.
— Мой дед, — говорил он, — считал так: на левой руке пять пальцев, на правой пять. Вместе десять. Все остальное — много. Отец считал так: хочешь купить пальто — отдай одного барана. Хочешь телевизор — отдай два барана. Хочешь жену — отдай полстада. Зачем считать, сколько в стаде баранов, — отдай половину и женись. Мой дед в школу не ходил, отец в школу не ходил, а их обоих все уважали.
Султан был старше меня почти на четыре года, потому что в первом классе учился два раза, а во втором целых три. Он никого не боялся, на переменах курил в туалете, а в кармане носил свинцовый кругляк под названием «кастет». Мне сразу очень понравился Султан, я хотел бы быть таким смелым и сильным, как он.
Однажды после уроков Султан сказал:
— Улыбка, придурок, иди сюда.
Я подошел.
— Останешься. Разговор есть.
Третьеклассники один за другим потянулись на выход. Мне показалось, что Катя Остроумова чего-то испугалась — так странно она на меня посмотрела.
Минуту спустя появились трое парней из девятого «А», их имен я не знал. Последней зашла и заперла за собой дверь стройная черноволосая Даша Воронина из восьмого «Б», про которую мальчишки поговаривали, что, мол, трахается. Даша мне очень нравилась, я часто представлял, как она это проделывает, и переживал, не больно ли ей. Однажды Дениска Петров, к которому я заглянул в гости, показал мне начало одного фильма. Там тоже трахались, и раздетая, в одних туфельках, девушка очень громко кричала. Я едва не заплакал от жалости. Дениска уверял, что дальше вообще атас. Хорошо, что внезапно вернулись его родители и ни до какого атаса дело не дошло.
— Улыбка, — подступился ко мне Султан, — знаешь, что у каждого уважаемого человека должна быть лошадь?
Я сказал, что не знал, но раз Султан говорит, значит, так оно и есть.
— Молодец, сообразительный, — хохотнула Даша Воронина.
— С этого дня ты будешь нашим конем, — заявил Султан. — Мы будем на тебе ездить в школу. По очереди.
Девятиклассники почему-то захихикали, хотя ничего смешного в словах Султана не было. Я растерялся.
— Зачем? — спросил я. — Разве на велосипеде не лучше?
— Настоящий придурок, — подал голос кто-то из троицы.
Султан довольно хрюкнул.
— А я вам говорил. Значит, так, Улыбка, сейчас будем тебя укрощать. Я первый. Нагибайся.
— Даму следует пропускать вперед, — заметила Даша.
— Слышал, придурок? — не стал спорить Султан. — Нагибайся, я сказал! Становись раком. Дашка первая.
В этот момент он перестал мне нравиться, и его повеления тоже. Я, конечно, не отказался бы притвориться лошадью, раз ребятам так уж хотелось. Но меня можно было об этом хотя бы вежливо попросить.
— Не буду, — упрямо сказал я.
Кто-то сзади сделал подсечку, я упал на коленки. Султан больно наступил на ноги. Еще двое схватили меня за плечи и пригнули лицом к полу.
— Залезай, Дашка. Пошел, Улыбка. Трусцой.
Я молча стерпел это, тем более что Даша оказалась не очень тяжелой. Я пронес ее по проходу между партами и обратно.
— Молодец, Улыбка, — похвалил Султан, когда всадница спрыгнула с моих плеч. — На сахарку. Заслужил.
Он с размаху съездил мне кулаком по зубам. Остальные рассмеялись. Я немедленно разревелся — мне было больно, очень больно, но не от удара, вовсе не от него. Мне не было дела до незнакомых старшеклассников. Но мне больше не нравился Султан. Совсем — я перестал считать его другом.
— И тебе сахарку, — выпалил я и размахнулся, чтобы его ударить.
Сделать это мне, конечно, не дали, да и не думаю, что мой слабосильный кулачок причинил бы Султану хоть какой-то вред. Но бить меня стали сразу, и били старательно, с удовольствием, по лицу, подхватывая и швыряя в круг всякий раз, когда я валился с ног.
— До смерти не забейте, — попросила стоявшая в сторонке Даша.
— А хоть и до смерти, — гоготнул Султан и дал мне оплеуху. — Одним придурком и плаксой меньше будет.
В следующий момент я, наконец, рухнул на пол разбитым лицом вниз. Перевернулся на спину и выдавил сквозь ставшие щербатыми десны:
— Сам придурок. Это тебя забьют до смерти.
Тогда Султан подскочил ко мне и размахнулся ногой, но в этот миг в дверь заколотили.
— Что здесь происходит? — ворвался в класс завуч Иван Иванович. За спиной у него я увидел Катю, и обида с болью вдруг ушли. Улыбка осталась.
Я пролежал в постели целую неделю. А когда появился в школе, узнал, что произошло несчастье. Три дня назад, в драке на дискотеке, Султан погиб.
— Бедному мальчику проломили голову, — всхлипнула Варвара Алексеевна и промокнула носовым платком сухие глаза.
Мне стало плохо, очень плохо, а особенно от того, что я, всего раз побыв лошадью, стал думать о Султане дурно. Я ревел целый день. Потом перестал.
Это была вторая смерть в моей жизни. Я ни о чем еще не догадывался.
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Семнадцати лет от роду я прозрел. Потому что влюбился. В Катю.
Однажды я понял, что она не просто мне нравится, как остальные знакомые, а по-особенному. Мы по-прежнему сидели за одной партой, но теперь мне всякий раз было неловко, если нечаянно касался Кати или наталкивался взглядом на распирающие платье… в общем, я краснел и расстраивался, когда Дениска Петров говорил об этом «большие сиськи». Катя стала сниться мне по ночам. Я постоянно думал о ней, даже когда читал, смотрел телевизор или готовил уроки.
— Проша, ты стал рассеянным, — сказала как-то за ужином мама. — Ты не влюбился, часом?
Я едва не подавился яблочным пирогом и понял, что мама права. Я влюбился. Что с этим теперь делать, я не знал. Из книг мне было известно, что за женщинами следует ухаживать. Дарить цветы, петь под окнами серенады и посвящать стихи. Но цветы стоили денег, петь и музицировать я не умел, а рифмовать тем более. Тогда я решил посоветоваться с опытным человеком. Кирюха как раз освободился из тюрьмы и был самым опытным из всех, кого я знал.
— Ну ты, Улыбка, и фраер, — сказал опытный Кирюха. — Телкам что надо? Чтоб их драли, понял? Возьми пузырь, подкатись. Шампусик, то да се, лапши навешай. Мол, сохну, жить без тебя не могу. Вмажете по стакану, она сама ноги раздвинет.
Я совсем не хотел, чтобы Катя раздвигала ноги. Я, конечно, уже был в курсе, что трахаться вовсе не больно. Но мне казалось постыдным предложить ей такое. Мои мечты ограничивались поцелуем в школьных кустах.
— Катя, давай выпьем, — отчаянно краснея, предложил я однажды после уроков. Бутылка шампанского, на которую копил три месяца, лежала в портфеле. Аккуратно замотанные в тряпицу стаканы с ней соседствовали.
Катя заморгала от удивления.
— Улыбка, с тобой все в порядке? Зачем?
— Ну как бы… — стушевался я. — В смысле это… Ты что, не хочешь?
— Не хочу. Что за дурацкая идея?
— Она не дурацкая. Я хотел… В общем… Ну… — Я вспомнил Кирюху, набрал в грудь воздуха и выпалил: — Я по тебе сохну. Жить без тебя не могу.
На секунду Катя опешила. Затем прыснула. Расхохоталась. Она смеялась громко, заливисто, и мне хотелось провалиться на месте, потому что я понял: Катя потешается надо мной.
— Улыбка, — сказала она, отхохотав. — Посмотри на себя в зеркало. Неужели ты думаешь, что можешь заинтересовать девушку? Нет, я знала, конечно, что ты недоумок, но не настолько же.
Мне стало так обидно и унизительно, как никогда раньше. Ведь ничего плохого я Кате не сделал. Я лишь хотел ей сказать… Я…
— Сама ты недоумка, — в сердцах пробормотал я и едва не заплакал. Затем швырнул портфель в кусты и пошел прочь.
Неделю спустя я прозрел. Случилось это после того, как Остроумовы попали в автомобильную катастрофу. В больнице медсестра долго выспрашивала, кто я такой, потом сказала:
— Несчастная девочка. Родители погибли на месте. А у нее черепно-мозговая травма — доктор сказал, что будет жить. Но умственно полноценным человеком навряд ли станет.
Я попятился, вмазался спиной в стену и сполз по ней на пол. Не помню, что было потом. Мама говорила, что я пролежал в беспамятстве почти сутки. А когда очнулся, страшное, нелепое и потому еще более страшное подозрение обрушилось на меня, оглушило и вытеснило даже горе от того, что случилось с Катей.
Позже я понял, что изменился именно в этот день. Стал другим человеком. Инфантильный плаксивый придурок исчез. Я предположил, что мои в запале или по недомыслию сказанные слова, возможно, сбываются. И тогда получается, что я — тюфяк, мямля и маменькин сынок — виновен в смертях и увечьях.
Я вскочил с постели и в панике заметался по комнате — захлестнувший меня ужас мешал думать, мешал даже сообразить, что всякая гипотеза нуждается в проверке на опыте. Когда это, наконец, дошло до меня, я пришел в себя.
— Стоп! — сказал я вслух.
Если мои слова сбываются, почему мама с папой не выиграли в спортлото миллион? Я пожелал им это на последнюю годовщину свадьбы, еще радовался, что придумал такой нестандартный тост. Почему у Дениски Петрова глаза по-прежнему глядят в разные стороны? Ребята в шутку подарили Дениске на день рождения кривое зеркало, и я сострил: «Смотрись почаще в него, Дениска, подобное лечится подобным». В конце концов, в детстве я часто просил Деда Мороза подарить мне собаку или хотя бы кошку. Но под новогодней елкой нашел однажды лишь сонную черепаху Степана.
Мне полегчало. Действительно, надо быть редкостным придурком, чтобы навоображать невесть что, укорил я себя. Вот прямо сейчас что-нибудь пожелаю, и ничего не исполнится.
Я высунулся в окно, оглядел двор: беседку, в которой пенсионеры забивали козла, детскую площадку, где малыши возились в песочнице, облезлую помоечную кошку, крадущуюся к стайке воробьев, пригревшихся на асфальтовой проплешине перед трансформаторной будкой. Это зрелище я наблюдал не впервые — воробьи были начеку и всякий раз взлетали, стоило кошке приблизиться, так что той приходилось довольствоваться содержимым мусорных баков.
— А ну, — крикнул я кошке, — попробуй-ка сцапай птичку!
Кошка, стелясь по земле, подкралась, осторожно высунула морду из-за будочного угла. Воробьи дружно взлетели. Все, кроме одного, зацепившегося лапкой за щелястую доску. Кошка прыгнула. Я застыл при виде птичьей тушки, отчаянно трепыхающейся в кошачьей пасти. Затем отшатнулся от окна, осел на пол. Гипотеза получила подтверждение. Мои слова сбылись опять. Дурные слова. Злые. Те, в которых беда и смерть.
Следующие несколько дней я провел, словно в трансе. Я по-прежнему ходил в школу, готовил уроки, но проделывал это будто бы механически. Произошедшее не давало мне жить. Я горячечно приводил выкладки, что все случившееся — не более чем череда совпадений, и не мог себя в этом убедить. Меня так и подмывало проверить гипотезу вновь, вскоре это стало навязчивой идеей. Я должен, обязан был разубедиться в своей догадке. На ком-нибудь. Кого не жалко.
Я стал присматриваться к окружающим. И ужасался всякий раз, когда осознавал, что слепая привязанность ко всем и каждому ослабла во мне, истончилась, дала трещину. Что защитный механизм, которым я был оделен с детства, прохудился и стал сбоить. Я по-прежнему симпатизировал соседям, одноклассникам, учителям. Но теперь я видел в них и недостатки. Петя Каргин прижимист и себе на уме. Дениска Петров циничен, хитрожоп и нахален. Завуч Иван Иванович занудлив и глуповат. А Кирюха так попросту запойный алкоголик, хулиган и мелкий воришка.
Меня корежило. Выбрать худшего из лучших и поставить на нем эксперимент я был не в силах. Прошла неделя, другая, просквозил месяц: с каждым днем мне становилось все хуже, а идея проклясть кого-нибудь и посмотреть, что из этого выйдет, все навязчивее. Так продолжалось до тех пор, пока однажды в метро я не встретил Дашу Воронину.
— Узнаешь? — протиснулся я к ней сквозь толпу пассажиров.
Секунду-другую Даша недоуменно разглядывала меня. Затем закивала.
— Конечно. Ты Улыбка. Ты был моим осликом.
— Лошадью, — поправил я и процитировал покойного Султана: — У каждого уважаемого человека должна быть лошадь.
Даша прыснула.
— Я похожа на уважаемого человека?
Я оглядел ее. Черноволосая, стройная, со смешинками в уголках карих глаз. И вместе с тем что-то с ней было не так, я впитывал в себя исходящие от Даши усталость и надлом, хотя и не ведал, каким органом чувств их улавливал. Мне понравилась Даша. Но не так, как прежде, когда нравился любой и каждый. И не так, как несчастная Катя. Даша мне понравилась по-иному. Как женщина, неожиданно понял я.
— Похожа, — подтвердил я. — Как ты вообще?
— Лучше всех.
Я вышел из вагона метро за ней вслед.
— Ты что же, собрался меня провожать, Улыбка? — обернулась ко мне Даша. — На всякий случай: я замужем. Сколько тебе? Семнадцать?
— Почти восемнадцать.
— Ты сильно изменился. Совсем ничего общего с тем забитым пареньком, на котором я проехалась между партами. Разве что улыбка осталась. Что ты от меня хочешь?
Я заглянул ей в глаза. Придержал за локоть.
— Тебя, — сказал я.
Даша остановилась. С минуту молчала. Я ждал, с удивлением думая о том, что мне ничуть не стыдно. Я умудрился даже не покраснеть.
— Я выгляжу как доступная женщина? — подала наконец голос Даша. — Которой запросто можно предложить переспать?
— Ты выглядишь как человек, которому нужна помощь.
— Вот как? — Даша смахнула со лба случайную черную прядь. — По мне это видно?
— Мне видно.
Часом позже, на парковой скамейке, Даша ревела навзрыд у меня на плече. Она выскочила замуж, едва закончив школу. За человека с прошлым, гораздо старше нее.
— Не знаю, что делать, Прошенька, — сказала Даша, когда отревела. — Он бьет меня, напьется и бьет, чуть ли не каждый день. Заставляет ложиться под своих дружков-уголовников. Сказал так: дернусь — убьет. Он и в самом деле убьет. Боже, какой я была дурой, когда за него пошла. А теперь, дай мне волю, на край света сбежала б, под землю зарылась бы.
— Зачем же? — обронил я спокойно. — Под землю отправится твой благоверный.
— Что? — Даша вскинулась, испуганно посмотрела на меня. — Что ты сказал?
Я поднялся, подал ей руку. На душе у меня было легко и спокойно.
— Так, болтанул, не подумав. Пойдем, уже поздно. Телефон дашь?
Двумя сутками позже Даша овдовела. Ее мужа застрелили на воровской малине. У меня больше не осталось сомнений — дар, черный дар, которым наградило меня, а скорее, наказало нечто неведомое, больше не был гипотезой. Он стал явью.
Я сдал выпускные экзамены и легко поступил в Политехнический. Перезнакомился с уймой новоиспеченных студентов. С моего лица каждому из них улыбалась смерть.
Я переехал жить к Даше. Я снова стал ее лошадью — она скакала на мне в позе всадницы. Я придерживал ее за бедра и неотрывно смотрел в карие, с влажной поволокой глаза. И скалился беспечной и приветливой улыбкой, навечно приклеенной ко рту.
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Несколько лет мы жили безбедно за счет оставшихся от покойного уголовника средств. Затем они подошли к концу, и нам пришлось затянуть ремни. Даша худо-бедно подрабатывала где придется. Я учился на четвертом курсе, получал грошовую стипендию, и все мои попытки найти заработок оканчивались ничем — руки у меня оказались приделаны к той самой жопе, о которой в трехлетнем возрасте впервые узнал. Мы едва сводили концы с концами, и я чувствовал себя довольно скверно, потому что фактически сидел у Даши на шее. Она ни единожды не попрекнула меня, зато множество раз давала понять: она благодарна за то, что я для нее сделал. Я отнекивался, отшучивался и продолжал дармоедничать. Так было до тех пор, пока не появился Алик.
Он был смуглым, плечистым, кареглазым красавцем — хоть сейчас в кино на роль героя-любовника.
— Это мой давний знакомый, — представила Алика Даша. — У него неприятности, милый. Я выйду пройтись, а ты выслушай его, пожалуйста. Вдруг мы сумеем ему помочь.
Я выслушал. Алик задолжал серьезному человеку большую сумму. Очень большую, неподъемную. За неуплату Алику грозили проблемы, о которых лучше не говорить.
— Понимаешь, дорогой, — сказал в заключение Алик. — Я человек веселый, люблю погулять, выпить, поиграть. Карты, нарды, шеш-беш. Я проиграл деньги, с любым бывает. Со временем я бы отдал. Но Реваз не желает ждать. Я заплачу лимон. Половину сразу, половину потом.
— А кто он, этот Реваз? — спросил я.
— Это нехороший человек, дорогой. Очень нехороший, плохой.
Несколько дней я не находил себе места и не мог решиться. Во всех предыдущих случаях у меня было оправдание. В этом не было никакого. Уговорить себя, что киллер — обычная профессия, ничем не хуже прочих, мне не удавалось. Пускай даже оружие этого киллера не холодное или огнестрельное, а словесное.
— Мы могли бы летом съездить на море, — сказала Даша. — В Египет, например, или в Турцию. Одеться, как люди. Тебе ведь самому неприятно, что твоя женщина ходит в обносках.
— С чего ты взяла, что я способен на это? — предпринял я последнюю попытку отказаться. — Мало ли что я болтанул сгоряча несколько лет назад?
Даша скривилась.
— Тебе ни к чему притворяться передо мной, Проша. Я сразу догадалась тогда. Вспомнила про Султана и поняла. А ты со мной как с дурехой: «способен», «сгоряча», «с чего взяла».
— Что ж…
Тем же вечером на овощном рынке Алик показал мне Реваза.
— Чтоб ты помер, Реваз, — выдохнул я.
С этого дня что-то надломилось во мне, треснуло. Что-то, позволяющее чувствовать себя пускай даже монстром и душегубом, но все еще порядочным человеком. Мы съездили в Турцию. Даша купила себе новые наряды, а мне двубортный костюм и недешевую персоналку. Прошло полгода, год. Я понемногу стал забывать о газетном некрологе с фотографией скоропостижно скончавшегося от сердечной недостаточности Реваза Паташури. А потом в нашу дверь постучался новый проситель, чубатый усач, похожий на хрестоматийного донского казака.
— Григорий, — представился бородач. — Я от Алика. У меня проблемы, нужна помощь. Три миллиона наличными.
Я решил проблемы, отправив на кладбище чету предпринимателей. Затем пришел человек от Григория, за ним снова от Алика, за ними еще и еще.
Мы с Дашей переехали в дорогую квартиру в центре. Купили новенькую, с иголочки, «Тойоту». Через год — дачу в пригороде. «Политех» я бросил, учиться дальше, чтобы вкалывать потом за гроши, было ни к чему.
Субботним утром я отправился на дачу навестить увлекшихся на старости лет садоводством родителей. Пятисотый «Мерседес» обошел мою «Тойоту» на пустынном проселке, подрезал и притер к обочине. Когда я выскочил из машины, в живот мне уже глядели круглые слепые глаза обреза двустволки.
— Стой, где стоишь, Улыбка, — каркнул рослый, заросший щетиной молодчик. — Я — Тимур Паташури. Будем говорить, как мужчина с мужчиной. Реваза Паташури помнишь? Это мой отец. Расскажешь, как его убивал!
— Н-никого я не уб-бивал, — запинаясь, выдавил я.
— Врешь, Улыбка. Говори, или пристрелю!
Приcтрелит, понял я отчетливо. Страх хлестанул меня, спеленал, обездвижил. Я был безоружен против этого человека. Провидению, божеству или кому еще, наделившему меня непрошеным даром, требовалось время. Сутки, двое, а то и больше.
— За что? — разлепил я стиснутые страхом губы.
Вместо ответа щелкнул и встал на боевой взвод курок.
— Постой! — я вдруг нашел выход. — Козел, — расчетливо бросил я. — Пальнешь — убьешься!
Обрез рявкнул. И разорвался у стрелка в руках. Усеченный приклад вмазался ему в горло. Затвор, слетев с крепежа, разворотил лицо. Раскинув руки, Тимур рухнул навзничь, захрипел, засучил ногами. С полминуты я, оторопело улыбаясь, смотрел на умирающего. Затем попятился, упал на водительское сиденье и дал по газам.
Я развернулся и поехал в город. Мысли путались, руки ходили ходуном, с трудом удерживая баранку. Я пришел в себя, лишь когда припарковал «Тойоту», поднялся из гаража в холл и вызвал лифт.
Надо выпить, сбивчиво думал я, пока лифт один за другим сглатывал этажи. Выпить. Забыть о круглых, черных, слепых глазах смерти на вороненом стволе. Сейчас первым же делом выпью. Я механически отпер дверь, переступил порог и увидел… Увидел Алика.
Секунду-другую я не мог понять, что этот человек, нагой и растрепанный, делает у меня дома. Потом Алик шарахнулся, смуглое лицо побледнело, исказилось от страха. Из спальни в одном исподнем выскочила Даша, судорожно залепила ладонями рот, застыла, с ужасом глядя мне в глаза.
Меня скрутило от омерзения и брезгливости.
— Дрянь, — вытолкнул из себя я. — Ну и дрянь.
— Проша, подожди, — запричитала Даша. — Я объясню. Все сейчас объясню. Только не…
— Пропади ты пропадом, — выдохнул я обреченно и с грохотом захлопнул за собой дверь.
Даша пропала пропадом в тот же день. Я больше никогда не видел ее и не знаю, что с нею сталось.
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За месяц я, не торгуясь, все продал. Надо было начинать жизнь сызнова, вдалеке, там, где меня никто не знал. В одиночку: я лишь сейчас полностью уразумел, что, по сути, монстр, чудовище. Смертельная угроза для любого и всякого, кто окажется рядом. И еще понял, что опять изменился. Я больше не совестился содеянным. Совсем. Я принял, наконец, свой дар как должное. Мне предстояло с ним жить. Жить я хотел долго.
На такси я подъехал к убогой лечебнице на окраине города, больше походившей на богадельню. Сунул мятую купюру вахтеру и поднялся на третий этаж. Я едва узнал Катю в жалком, неухоженном, слюнявом существе в инвалидной коляске. С минуту я, безмятежно улыбаясь, смотрел на нее.
— Катя, — окликнул я.
Она задрожала, затряслась, затем поникла.
— Не живи больше, Катя, — сказал я. — Спустился вниз и велел таксисту везти в аэропорт. Вечером я был в Москве и уже на следующее утро вселился в однокомнатную у Кузнецкого Моста.
Я больше не был ничем и никем связан. Мне предстояло изучить, на что я способен. Я стал ставить эксперименты.
— Чтоб тебе онеметь! — пожелал я испитому пенсионеру, вечно матерящемуся на лавке у подъезда при виде меня.
Сутки спустя пенсионера разбил паралич.
— Чтоб вам сгореть! — бросил я обсчитавшей меня кассирше в продуктовом магазинчике напротив.
Пожар случился той же ночью. Магазинчик выгорел дотла.
— Чтоб тебе провалиться! Подавиться! Разбиться! Потонуть! Повеситься! Околеть!
Я улыбался, глядя, как из водосточного люка вытаскивают провалившегося мужика. Как задыхается, судорожно пытаясь глотнуть воздуха, подавившийся рыбной костью доходяга в пивной. Как полицейские суетятся вокруг насмерть разбившегося о придорожное дерево мотоциклиста. Как баграми тащат из пруда на Патриарших мальчишку-утопленника. Как выносят на носилках девчонку из соседнего подъезда, удавившуюся от несчастной любви. Как навзрыд ревет слепая старушенция, у которой внезапно околела собака-поводырь.
Я раздавал несчастья и смерть, с каждым разом все более хладнокровно и обыденно. Я расхаживал и разъезжал по городу, жители которого были в моей власти. Это я решал, жить человеку дальше или лежать под плитой.
Мало-помалу мне стало неинтересно выносить смертные приговоры незнакомым и малознакомым людям. Острота ощущений ушла, мимолетные убийства приелись. Мне захотелось видеть воочию и в деталях, как работает дар.
Я стал знакомиться с женщинами на вокзалах, на автобусных остановках и в метро. Приглашал в ресторан, сочувственно выслушивал нехитрые житейские истории. Подливал в бокал шампанское, смотрел на очередную визави и наслаждался острым ощущением абсолютной власти над ней. Будет ли новая знакомая жить или сегодня же сыграет в ящик, зависело от меня.
Светловолосую сероглазую девушку лет двадцати пяти звали Варей. Муж сбежал от нее, оставив с малолетней дочерью на руках.
— У тебя такая замечательная улыбка, Прохор, — растерянно ковыряя вилкой в салате, сказала Варя. — Я не проститутка, но у меня грошовая зарплата, а нам с Оленькой отчаянно нужны деньги. Она сейчас дома одна, это неподалеку. Хочешь, пойдем ко мне?
Варя провела меня по темному коридору в крошечную, неприбранную, с засаленными обоями спальню. Я поморщился от брезгливости.
— Оленька в соседней комнате, — прошептала Варя, стягивая юбку. — Она нам не помешает. Извини, я немного стесняюсь. Как бы ты хотел?
Я улыбался, глядя на нее, обнаженную. На тонкие ножки, на перечеркнутый горизонтальным шрамом кесарева сечения впалый живот, на скверно выбритый лобок, на круглые налитые груди с бордовыми виноградинами сосков.
Я мог убить ее одним словом. Полюбоваться, как вспухают, взрывая нежную кожу, гнойные волдыри. Как на глазах усыхает грудь, скрючиваются от внезапной подагры руки. Как синеет, корежится от удушья миловидное личико и закатываются серые глаза.
Я медлил. Во мне вдруг шевельнулось давно забытое чувство. Нет, не желание: с тех пор, как пропала Даша, я брал женщин походя и бесстрастно. И так же бесстрастно отправлял на тот свет. Жалость, внезапно понял я. Мне почему-то стало жалко эту неухоженную, несмелую брошенку.
— Прохор, что с тобой?
Я тряхнул головой.
— Прости, задумался. Вот деньги, — я наугад вытащил из кармана десяток мятых купюр, не считая, бросил на обшарпанный комод в углу. — Я пойду.
— Тебе нехорошо? — Варя покраснела, серые глаза увлажнились. — Или я совсем не понравилась?
— Да нет же, дело не в этом. Извини.
Я плечом отворил дверь, прикрыл ее за собой. Секунду стоял недвижно, затем, держась за коридорную стену, побрел в темноте на выход.
— Папа!
От неожиданности я вздрогнул. Застыл, глядя, как в пятно света в дальнем конце коридора ступила круглолицая девчушка в ночной рубахе по коленки.
— Папочка!
Она внезапно бросилась ко мне, и я, не соображая, что делаю, подхватил ее, поднял, прижал к себе.
— Ты не думай, Оленька только тебя так, — закусив губу, пыталась объяснить выскочившая из спальни в наброшенном на голое тело халатике Варя. — Не знаю отчего. Прости нас, пожалуйста. И забери деньги, ладно?
— Это ты меня прости. Я едва не…
Я осекся. Теплый комок жизни прильнул ко мне, жарко дыша в шею. Я держал Оленьку на руках и думал, что должен бежать, уносить отсюда ноги. Что обычная человеческая жизнь мне заказана. Что…
Мы с Варей уложили Оленьку спать. Потом пили чай на кухне, и я отчаянно пытался заставить себя встать и уйти, чтобы никогда больше не появляться.
Я не ушел. Я проснулся затемно рядом с притулившейся ко мне Варей и долго глядел на нее, спящую, ужасаясь тому, что едва не совершил накануне. Затем я тихо поднялся, выгреб из карманов деньги, добавил к тем, что так и лежали со вчерашнего вечера на комоде. Оделся и, бесшумно ступая, убрался.
На следующий день я пришел опять и снова остался на ночь. Потом еще и еще. Я держал Оленьку на коленях, заплетал пальцы в Варины светло-русые волосы и клялся себе, что больше никому не причиню зла.
Клятву я не сдержал, потому что подошли к концу деньги. Заработать их честным трудом я не мог, поскольку не владел ни одной профессией. Кроме профессии палача.
Я дал объявление в газеты и на рекламные сайты. Оно состояло всего из трех слов: «Решаю любые проблемы». Адрес электронной почты был набран курсивом понизу.
Месяц спустя я получил первое послание. Анонимный наниматель интересовался спецификой моей деятельности и ставками. В ответ я отправил два слова «без разницы» и реквизиты банковского счета. Вскоре на нем появилась приличная сумма — задаток. А вслед за ним новое письмо со ссылкой на блог клиента и обещанием достать меня из-под земли, если кину.
Клиент оказался совладельцем строительной фирмы. Сумма на банковском счету утроилась, а неделю спустя появился новый задаток и новый клиент.
К подпольной жизни на этот раз я подошел основательно. Обзавелся тремя комплектами подложных документов и множественными счетами на разные имена. Обитал на съемных квартирах, меняя их каждые два-три месяца. Корреспонденцию отправлял исключительно из интернет-кафе, выбирая очередное из списка наугад.
Летели месяцы, годы. Оленька пошла в школу. Из двухкомнатной распашонки они с Варей переехали в роскошные апартаменты в элитном доме на Смоленской. Я появлялся там не слишком часто и исключительно как гость. Я не знал, что с этим делать. Множество раз я давал себе слово развязаться, исчезнуть, уйти, и всякий раз не мог его сдержать.
Я изменился опять. Стал молчуном, взяв за правило обдумывать каждое слово перед тем, как его выговорить. Чтобы не обронить проклятье сгоряча, в рот не брал ни капли спиртного и тщательно избегал эмоциональных встрясок. Изо всех сил я пытался подавить в себе патологического садиста и больше не убивать из удовольствия. Мне это не удавалось.
На спокойную, размеренную жизнь заурядного обывателя — приходящего отца, души не чающего в приемной дочке и ее матери, то и дело наплывала другая, палаческая. Я устал. Устал пребывать в ипостаси безвредного, затюканного ботаника по кличке Улыбка. Раз за разом моя вторая сущность одерживала верх, и я в поисках очередной жертвы выходил в ночь. Потом возвращался и ужасался содеянному. Я устал. Смертельно устал от самого себя.
На Оленькино восьмилетие я купил двухнедельный тур в Черногорию на троих. Варя была вне себя от радости и нетерпения, она вычеркивала из календаря остающиеся до вылета дни. Накануне отправления, однако, поступил новый заказ. Срочный и на огромную сумму.
— Не волнуйся, милая, — я поцеловал Варю в лоб. — Летите без меня, я на день-другой задержусь и в Цетине вас догоню.
На этот раз клиентом оказался депутат Госдумы — так высоко я еще не замахивался. Дело заняло неполных двое суток. Я дождался траурной речи по телевизору, покидал в чемодан вещи и вызвал такси.
Трое здоровяков ждали меня на выходе из лифта. Едва створки дверей распахнулись, меня выдернули из кабины. Двое подхватили под локти, третий, со шприцем в руке, всадил мне в бедро иглу.
Я пришел в себя в просторном, светлом помещении. Я сидел в глубоком кожаном кресле, наручниками прикованный к подлокотникам, с заклеенным скотчем ртом.
— Это и есть Улыбка? — спокойно спросил неказистый плешивый человечек в очках. Он походил на скромного офисного клерка.
Из-за спины плешивого появился другой, чубатый и вислоусый. Я вгляделся и узнал Григория — того, что приходил по рекомендации Алика и заказал чету бизнесменов.
— Это он, Вадим Вадимович, — истово закивал Григорий. — Вы поосторожнее с ним, Улыбка очень опасен.
— Свободен, — Вадим Вадимович хмыкнул и обернулся ко мне. — Небольшая формальность, — пояснил он, кивнув на пятящегося к дверям Григория. — Я должен был убедиться, что мои люди не обознались.
Григория сменил верзила с «Глоком» в руке. Я узнал здоровяка со шприцем, который встретил меня у лифта.
— Пока у Улыбки заклеен рот, он не опасен, — бросил верзиле Вадим Вадимович. — Но ты придержи его на мушке, Удав. На всякий случай. Итак, Улыбка: прежде всего, я хочу, чтоб ты знал: я искал тебя долгие годы. Тобой занимались детективы, аналитики и ученые. Мне известно о тебе все. На тебе две сотни жизней, в том числе жизни моих друзей.
Он больше не походил на безобидного офисного клерка. На меня, оскалившись, глядел волк.
— Жить хотите? — невнятно промычал я сквозь скотч, но волк понял.
— Разумеется. Жить хотят все. Ничего ты со мной не сделаешь, Улыбка. Тебе не вечно ходить с заклеенным ртом, и ты сможешь меня прикончить. В любой момент, пока жив сам. Но представляешь, что будет тогда с твоими бабами? Их обеих на лоскуты порежут, случись со мной любая, даже самая малая неприятность. Понятно тебе?
Я судорожно кивнул.
— Другой разговор, — хохотнул Вадим Вадимович. — Значит, так: я отныне — твой работодатель, господин, царь и бог. Ты будешь жить при мне и делать то, что скажу.
— А если не буду? — попытался выдавить я сквозь скотч. Опять вышло лишь невнятное мычание, но Вадим Вадимович смысл уловил.
— Будешь, куда ты денешься, — фыркнул он. — Ты ошибся, Улыбка. Привязался к бабе с девчонкой — променял на них свою силу и мощь. Не будь их, ты мог бы диктовать мне условия. А так тебе придется исполнять мои. И лучше по-хорошему. Потому что деликатничать с тобой я не стану.
Вот и все, понял я. Пришла пора платить по счетам. Управиться с Вадимом Вадимовичем проклятый дар не поможет. Я мог бы убить его, мог бы прикончить Удава, завалить Григория. И все. Обернувшийся волком человек с внешностью канцелярской крысы не соврал — он действительно, не моргнув глазом, прикажет расправиться с Варей и Оленькой. Даже если я сейчас соглашусь на рабскую жизнь, а потом хоть раз ослушаюсь господина.
— Так что же, Улыбка? — подал голос Вадим Вадимович. — Тебе все ясно?
Я кивнул.
— Сдери ленту, — бросил Удаву волк.
Тот опасливо приблизился, с кожей отодрал скотч, но мне было наплевать на боль. Ствол «Глока» целил мне в лоб.
— Чтоб тебе их не пережить, — выдохнул я волку в лицо и резко обернулся к Удаву: — Теперь стреляй!

Сучий объект

За пару километров до цели штабной УАЗ, вот уже третий час трясшийся на колдобинах, затормозил в метре от завалившейся поперек дороги могучей сосны.
— Не проедем, товарищ прапорщик, — растерянно сказал водитель.
Литовченко матюгнулся сквозь зубы и полез из машины наружу. Стерегущие узкую лесную просеку лиственницы уже щекотали верхушками нижний край солнечного диска. Азартно гудело, прицеливаясь к прапорщицкой шее, нахальное предвечернее комарье. Где-то неподалеку монотонно выстукивал бесконечную морзянку дятел.
— Давай, Хакимов, вылезай, — скомандовал Литовченко сгорбившемуся за рулем водителю. — Пешком дойдем, ноги авось не собьем. Там и переночуем.
— Где «там», товарищ прапорщик?
Литовченко не ответил. Перелез через разрезавший просеку напополам сосновый ствол и широким шагом двинулся по заросшей травой обочине. Где «там», он и сам толком не знал. В месте, которое майор Немоляев называл сучьим объектом, прапорщик за десять лет службы бывал лишь однажды, год с небольшим назад. Подвозил туда продовольствие — что-то у них там стряслось со штатной полуторкой. Впрочем, на объект как таковой Литовченко не пустили — съестное разгрузили снаружи, у распашных ворот, врезанных в забор из стальных щитов в два с половиной человеческих роста. Литовченко сдал продовольствие под расписку очкастому задохлику в штатском и под доносящийся из-за забора заливистый собачий брех отбыл. Что происходит за оградой и кто там, помимо псов, обитает, прапорщик понятия не имел. Походило на то, что не имел и майор Немоляев, хотя в подпитии, бывало, плел про «сучий объект» разные небылицы, сводившиеся в основном к скабрезностям насчет противоестественных отношений между собачьим и человеческим персоналом.
«Делать людям нечего, — сердито думал Литовченко, с остервенением отмахиваясь от комаров. — На связь, видите ли, они не выходят, большое дело. Перепились, небось, а тут тащись к ним за сотню верст».
— Товарищ прапорщик!
Литовченко на ходу обернулся. Запыхавшийся Хакимов, закинув за спину АКМ, трусил следом.
— Чего тебе?
— Сосна эта, — Хакимов приблизился, перевел дух. — Она не сама упала, товарищ прапорщик. Я там посмотрел — ее, похоже, топором рубили.
Литовченко сморгнул, ему враз стало не по себе. Ладонь непроизвольно опустилась на кобуру с ПЯ, который в армии называли «грачом».
— Уверен? — переспросил прапорщик.
— Так точно.
С четверть минуты Литовченко молчал, думал — обстоятельно и неторопливо, как и подобает видавшему виды прапору. Допустим, рация на объекте замолчала не потому, что персонал отмечал чей-нибудь день рождения, и не оттого, что накрылся какой-нибудь диод или резистор. Также предположим, что дерево срубили не забавы ради, а с целью задержать направляющуюся на объект технику. Тогда получается…
Литовченко утер тыльной стороной ладони внезапно вспотевший лоб и додумал мысль до конца. Тогда получается, что объект атакован, а персонал выведен из строя. К примеру сказать, диверсантами.
«Чушь! — со злостью подумал прапорщик. — Какие тут диверсанты, в мирное время, посреди сибирской глуши, в трехстах километрах от Томска и в доброй полусотне от ближайшего жилья».
— Может, зэки? — подал голос Хакимов. — Беглые.
— Что? — Литовченко пренебрежительно хмыкнул и взял себя в руки. — Зэки-шмэки, — буркнул он. — Их бы псы почуяли за версту. Пошли давай.
Он сплюнул, повернулся к бойцу спиной и решительно зашагал дальше. Старею, с неудовольствием думал прапорщик. В Чечне были настоящие диверсанты, он и то не шибко боялся, а тут… Дерево, видите ли, срубили, как раз когда забарахлила связь — тоже мне повод нервничать. В жизни и не такие еще совпадения бывают, а в армии особенно.
Литовченко ускорил шаг. Солнце уселось на лиственничные верхушки уже основательно, комарье несколько присмирело, стук дятла затерялся за спиной, сменившись птичьей разноголосицей. Прапорщик скосил глаза на ходу — боец топал в пяти шагах сзади, жевал травинку и, видимо, тоже больше не нервничал.
— Километра полтора еще, — бросил Литовченко. — Скоро при…
Он осекся и, едва не споткнувшись, застыл на месте. В двадцати шагах спереди, распластавшись поперек просеки, в запекшейся кровавой луже лежал дохлый пес с распоротым брюхом и вывалившимися наружу внутренностями.
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Байдарка плавно приближалась к перекату, обычному, каких прошли уже не один десяток. Ссутулившись на сиденье рулевого, Надя задумчиво изучала коротко стриженный затылок Артема. На байдарочный поход ее уговорил он, видимо решив, что на природе Надя станет уступчивей. Напрасно — спать пускай и с атлетически сложенным, но грубоватым и неотесанным Артемом Надя не собиралась. Так же, как с сопящим на корме угрюмым крепышом Игорем. И вообще, бицепсы и кулачищи совсем не то, ради чего она ляжет с парнем в постель. Вот с Лешкой с параллельного курса… с ним она бы не прочь. Она и на уговоры-то согласилась, когда узнала, что идет Лешка. Тот, однако, Надиного интереса не замечал или делал вид, что не замечает, а в головную байдарку посадил на рули рыжую Ирку.
Походом по верховьям реки с нелепым названием Кеть Надя была сыта по горло. А в изобилии водящиеся по берегам этой Кети комары наверняка были сыты Надей. Тоже по горло, мысленно усмехнулась она. Слава гребле, послезавтра поход закончится и можно будет забыть про пересоленные и недосоленные каши из чумазого котелка, про невкусный чай, про навязчивые ухаживания Артема и про туалет на природе, когда приседаешь и думаешь, как бы успеть, прежде чем в задницу ужалит какая-нибудь змея.
— Эй! — окликнул с носа Артем.
Надя встрепенулась. Байдарка подходила к перекату.
— Табань, епст, — скомандовал Артем. — Лево руля!
Игорь на корме принялся табанить, байдарка замедлила ход. Наде осталось лишь положить руль влево. За трое суток похода она проделывала это множество раз. Но сейчас, сама не зная отчего, потянула вдруг на себя правый штуртрос.
— Куда? — заорал с носовой банки Артем. — Ты что, епст, творишь?!
Надя охнула и перехватила штуртрос, но было уже поздно. Байдарка вошла в перекат бортом, на секунду замерла и ринулась вниз, прямо на стерегущий за перекатом острый жандарм.
От страха Надя вскрикнула. Байдарка с ходу вмазалась в жандарм правым шпангоутом. С треском лопнули алюминиевые стрингеры, а секунду спустя хрястнуло под ногами, и в разорванный каркас ворвалась река.
— За борт! — рявкнул Артем.
Надя и опомниться не успела, как оказалась по пояс в ледяной, сбивающей с ног воде. Байдарка стремительно погружалась, с носа сорвался и унесся вниз по течению рюкзак с провизией. За ним другой — со спальными мешками и теплой одеждой.
— К берегу тащи! — кричал вцепившийся в корму затонувшей байдарки Артем. — Быстрей, епст!
Как они втроем умудрились вытащить утопленницу из реки, Надя помнила плохо. Как карабкались на прибрежные валуны — тоже. Пришла в себя она, лишь когда Артем поднес ей к губам флягу с водкой и заставил глотнуть. Надя закашлялась, тяжело опустилась на каменную россыпь и обхватила себя непослушными, ходуном ходящими руками.
— Кильсон накрылся, — буркнул Артем. — Байдарке временный пэце. И жратва уплыла.
— У ребят осталась, — прохрипел пританцовывающий в попытках избавиться от воды в ухе Игорь.
— Точно, — согласился Артем. — Только…
Он оборвал фразу, выпрямился и уставился на речную излучину в паре сотен метров ниже по течению. Головной байдарки видно не было.
— Леха! — приложив ладони рупором ко рту, во всю глотку закричал Артем. — Ирка! Вадим!
Ответило только эхо.
— Тьфу, епст-переепст, — выругался Артем. — Ладно, далеко не уплывут, рано или поздно сообразят.
Он присел, развязал уцелевший рюкзак со снаряжением и выудил со дна герметичный полиэтиленовый пакет с бензиновой зажигалкой внутри.
— Заголяемся, — велел Артем и первым стал стягивать с себя мокрую, липнущую к груди фуфайку. — Заночуем у костра, ребят утром догоним по берегу. Шуруй, епст, за хворостом, — бросил он Игорю, — пара часов до темноты у нас есть.
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В трех шагах от мертвого пса Литовченко опустился на корточки, вгляделся в рану, раскроившую собаку от глотки до паха. Обернулся через плечо — Хакимов, уцепившись за ствол лиственницы, блевал в можжевеловые кусты. Прапорщик выругался вслух — дело явно принимало дурной оборот, не хватало только напарника, празднующего труса при виде дохлятины.
— Отставить! — бухнул Литовченко. — Смирно!
Хакимов шагнул в сторону, утер рот рукавом гимнастерки, затем с натугой выпрямился и застыл, глядя на прапорщика ошалелыми от испуга глазами.
— Вольно, — Литовченко поднялся. — Значит, так — вернешься к машине. Радируешь в часть, докладываешь обстановку и ждешь меня. Задача ясна?
— А в-вы, товарищ п-прапорщик? — запинаясь, выдавил из себя Хакимов.
Литовченко помедлил с ответом. В часть доложить по-любому необходимо, надежнее всего вернуться к УАЗу вдвоем, там и ждать подкрепления. Однако «надежнее» и «правильнее» суть вещи разные. Кто знает, что случилось на объекте и не нуждается ли персонал в помощи.
— Задача ясна? — повторил прапорщик.
— Т-так точно, ясна.
— Выполняй!
Литовченко проводил взглядом удаляющуюся рысцой фигуру Хакимова, по обочине обошел собачий труп и на секунду остановился. Решительно расстегнул кобуру, выдернул из нее «грач», рифленая рукоятка привычно легла в ладонь. Пристально вглядываясь в застывший вдоль дороги лес, Литовченко неспешно, с опаской двинулся дальше. Так он прошагал минут пять и начал уже успокаиваться, когда сзади, оттуда, куда ушел Хакимов, донесся и враз смолк крик, истошный, пронзительный.
Прапорщик на мгновение остолбенел, языки страха лизнули сердце. Он знал наверняка, что этот оборвавшийся крик — предсмертный, ему доводилось слышать такие в рукопашных под Грозным и Гудермесом. В следующий миг страх отступил, сменившись злой тугой решительностью, той, что приходит к бывалому солдату перед боем. Намертво зажав в ладони рукоятку «грача», Литовченко бросился по просеке назад.
Хакимов лежал, скорчившись, мертвыми пальцами вцепившись в ремень от АКМ, из которого так и не успел выстрелить. Голова бойца была свернута на сторону, из разорванного горла все еще текла кровь. Пару мгновений прапорщик, стиснув зубы, смотрел на покойника, затем метнулся к нему, перекинул «грач» в левую руку, правой подхватил автомат и замер, всматриваясь в окружающий просеку лес и вслушиваясь в доносящиеся из него звуки.
С полминуты Литовченко простоял недвижно, затем сунул пистолет в кобуру, взял АКМ на изготовку и тяжело побежал дальше, к УАЗу. Тот был там, где они его оставили, — за перегородившим дорогу сосновым стволом. Только вот лобового стекла у него больше не было, осколки переливались на капоте в лучах наполовину скрывшегося за лесом солнца.
Литовченко приблизился, растерянно осмотрел развороченную торпеду и то, что осталось от встроенной в нее рации. Ноги у прапорщика стали внезапно ватными, и страх, который он недавно в себе подавил, пришел вновь, захлестнул его, заполонил, мешая думать, мешая решить, как быть дальше.
Движение за спиной Литовченко уловил шестым, если не седьмым чувством. Он не успел понять, что это за движение, — понял и среагировал намертво вбитый в него навык — рефлекс солдата. Прапорщик рванулся влево и в развороте вскинул АКМ навстречу бесшумно несущемуся к нему стремительному существу.
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Надя проснулась посреди ночи, вскинулась с постеленной на сырой мох фуфайки. Артем размеренно похрапывал, завернувшись в брезент. Костер догорал, дежурящий возле него Игорь, ссутулившись на байдарочном каркасе, клевал носом.
Наде внезапно и неведомо отчего стало страшно. Что-то встревожило ее, вырвало из сна и словно зависло неподалеку. Звук, поняла Надя секунду спустя. Протяжный, по душе резанувший звук, от него она и проснулась.
— Игорь, — шепотом позвала Надя.
— Чего? — пробормотал тот. — Спи давай.
— Ты ничего не слышал?
Игорь поднял голову, протер глаза.
— Ничего. Я тут слегка задремал, — признался он. — А в чем дело?
— Понимаешь, — Надя зябко поежилась, — я слышала что-то. Заунывное что-то, протяжное, словно вой. Во сне слышала.
Игорь хмыкнул.
— И что с того? Вернемся в Томск, купим тебе сонник.
— Я не во сне слышала. То есть во сне, конечно, но…
Игорь потянулся, шумно зевнул.
— Тебя не поймешь, — сказал он. — То во сне, то не во сне. Знаешь что, ложись спать. Завтра будет трудный день. Кто знает, где эти черти причалили и сколько нам до них пилить.
— Ладно, — от исходящей от Игоря уверенности тревога у Нади прошла. Она улеглась на фуфайку, подложив под голову руку, и в этот момент звук повторился. Гулкий, зловещий, грозный. Надя ахнула, вскочила на ноги. В трех шагах растерянно озирался по сторонам Игорь, лишь Артем по-прежнему безмятежно похрапывал.
— Волки, — растерянно прошептал Игорь. — Это, наверное, волчий вой.
Надя почувствовала, что близка к истерике.
— И ты так спокойно об этом говоришь? — едва сдерживаясь, бросила она.
— А что мне — чечетку сплясать? — зло ответил Игорь. — Ну, волки, большое дело, — уже миролюбиво продолжил он. — Летом они сытые. Да и потом, у нас топор есть. Если что, отобьемся. Ложись спать.
— Нет уж, — выдохнула Надя и в следующий миг разревелась. — Вам только бы спать, — сквозь слезы бормотала она. — Какой тут сон, я больше глаз не сомкну.
Вой раздался вновь, еще более грозный и пронзительный, чем предыдущий. На этот раз Надя, не удержавшись, взвизгнула от страха.
— Что за епст? — оторопело спросил пробудившийся, наконец, Артем.
— Не знаешь что?! — набросилась на него Надя. — Так спроси своего друга, он тебе расскажет. Так, надо уходить отсюда, убираться, что расселись?
— Волки, — объяснил Игорь и вновь зевнул. — Воют где-то на луну. Я как услышал, тоже поначалу испугался.
Артем неспешно сел, затем поднялся. Притянул Надю, обнял, она уткнулась лицом ему в грудь и заревела навзрыд.
— Ничего, — говорил, прижимая Надю к себе и поглаживая ее по коротким каштановым волосам, Артем. — Ничего, епст, не бойся. Волки — это не страшно. Нечего нам их бояться, пускай лучше они нас.
Надя всхлипнула, подняла на Артема заплаканные глаза. Все-таки он молодец, подумала она. Спокойный, выдержанный, а что грубый и недалекий, так кто не без изъяна.
— Хорошо, — сквозь слезы улыбнулась она.
— Ну вот и лады, — заключил Артем. — Ложитесь спать, епст. Моя очередь дежурить.
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Автоматная очередь разорвала степенное лесное спокойствие. На расстоянии в пять шагов она перечеркнула атакующего, отбросила его и опрокинула наземь.
Медленно, очень медленно Литовченко двинулся вперед. Вгляделся, усилием воли подавил страх. Застреленный походил на человека, но человеком явно не был. Узловатые, поросшие густой шерстью руки, а скорее лапы, конвульсивно дергались, взрывая землю бурыми кривыми когтями. Нижние конечности в брезентовых, выпачканных грязью штанах были неподвижны, чудовищного размера ступни походили на уродливые, распяленные резиновые перчатки. Литовченко бросил взгляд на лицо умирающего, и его едва не вывернуло, как недавно Хакимова. Костистое, оскалившееся, с запавшими желтоватыми глазами и покатым лбом, это лицо больше походило на морду. На волчью морду, понял прапорщик, а свалявшиеся пегие волосы — на шерсть.
Литовченко осторожно приблизился. В двух шагах от застреленного урода лежал отлетевший в сторону кухонный нож с треснувшей рукоятью. Прапорщик нагнулся, двумя пальцами брезгливо его подобрал, осмотрел лезвие и зашвырнул нож в лес.
Желтоватые глаза закатились, когти перестали скрести землю, похожий на волка человек дернулся в последний раз и застыл.
— Сволочь, — сказал вслух Литовченко. — Гнида такая, гадина…
Он перевел дух, оглянулся по сторонам. Солнце уже едва выглядывало из-за лесной изгороди. С минуту прапорщик обдумывал положение. Если поблизости бродит еще парочка таких тварей, то ночи в лесу ему не пережить. Оставался единственный путь — к объекту, и предстояло спешить, чтобы достигнуть его до темноты.
Держа автомат наготове, Литовченко зашагал по просеке. Стараясь не смотреть, обогнул тело Хакимова, ускорился, затем побежал. К зарезанному псу он приблизился, когда начало уже темнеть. Перескочил через него и побежал дальше. Настежь распахнутых ворот прапорщик достиг, когда вечерние сумерки уже сгустились.
Литовченко остановился и медленно, опасливо двинулся к объекту. Поравнялся с воротами, прижавшись спиной к распахнутой створке, приставными шагами добрался до проема и заглянул вовнутрь. Метрах в десяти от ворот скрючилось на бетонной плите обезглавленное женское тело, за ним мужское, с головой, но без нижних конечностей. Между ними распростерлась, вытянув лапы, собачья туша.
Литовченко окинул взглядом зажатое стальным забором пространство метров в полтораста в диаметре. Уложенную бетонными плитами площадку. Пустой решетчатый собачий вольер. Двухэтажное кирпичное строение по левую от него руку, по виду — жилой дом. Гараж поодаль, застывший рядом с ним грузовик. Приземистое прямоугольное здание, судя по всему — генераторную. И примыкающий к ней справа массивный куб с плексигласовыми стенами. Свет ни в одном окне не горел, во тьме тела убитых походили на небрежно разбросанные по бетону тюки с тряпьем.
Стиснув зубы, прапорщик отлепился от воротной створки и рванул внутрь. Отмахав с десяток прыжков, остановился, описал стволом автомата полукруг, замер, прислушиваясь и вглядываясь в почти уже полную темноту. Ничего не услышал, не разглядел и бросился к генераторной. Дверь ее оказалась распахнутой, распределительный щиток развороченным, разорванные провода лезли из щитка, будто расплетающийся клубок змей. Минут пять Литовченко постоял недвижно, давая глазам привыкнуть к темноте. Затем, когда из-за облаков пробилась полная луна, двинулся к кирпичной двухэтажке. В отличие от генераторной, входная дверь в нее была заперта. Прапорщик шагнул на крыльцо, собираясь отжать дверную ручку, и в этот момент, как тогда, в лесу, уловил за спиной движение. Скользнув вдоль стены, Литовченко замер.
Он никогда не был трусом, да и не пристала трусость человеку, не раз раскланивавшемуся с костлявой. Но сейчас он почувствовал, как ужас, животный бесконтрольный ужас, народившись в нем, раскатывается по внутренностям, сдавливает желудок, колотит в сердце и спазмом корежит гортань. Раскачиваясь из стороны в сторону и мотая страшной косматой башкой, в мертвенном лунном свете косолапило по бетонным плитам исполинское уродливое чудовище. У Литовченко подломились колени, он сполз спиной по кирпичной стене, завороженно глядя, как чудовище приближается. А потом оно вдруг застыло, задрало башку и разразилось хриплым, отрывистым ревом. Опустилось на четвереньки и взревело вновь, а затем оторвало от земли обезглавленный женский труп и впилось в него зубами.
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Собрались и двинулись по лесу вдоль берега, едва рассвело.
— Кильсон починить — дело плевое, — рассуждал на ходу Артем. — Хорошо, что мешок с инструментами у ребят в байдарке. Если б мы его утопили, шлепали бы пехом до самого Белого Яра.
Наде было не по себе. Ночной вой до сих пор не ушел, словно застрял в ушах. К тому же одолевал насморк — результат вчерашнего купания и зудели по всему телу расчесы от комариных укусов. Надя достала карманное зеркальце, посмотрелась на ходу. Вместо миловидной кареглазой девочки с нежной кожей и ямочками на щеках на нее глянула из зеркальца страшенная неухоженная лахудра в прыщах.
— Ничего, ты мне и такая нравишься, — гоготнул, обернувшись на ходу, Артем.
— Спасибо, — язвительно ответила Надя. — У тебя явно что-то не то со вкусом, раз тебе нравятся такие уродины.
— Да разве, епст, в красоте дело, — загорячился Артем. — С лица воду не пить. Вот у нас в деревне…
Он принялся излагать, как деревенские парни подходят к деликатной проблеме выбора подходящей девки. Надя не слушала. Может быть, он и вправду не просто кобелирует, а влюбился в меня по-настоящему, думала она. В общем-то неплохой парень, ну, деревенский, конечно, грубоватый, недалекий, ну и ладно, не всем же быть интеллектуалами. Ну да, с ним не так интересно, как, например, было с Аликом или могло бы быть с Лешкой. Но, возможно, и не так тоскливо, как она полагала. Артем, конечно, не семи пядей во лбу, но в институт с первого раза поступил, после сельской-то школы. Учится вон, зубрит. Не пьет, занимается спортом, в походы ходит. К тому же неробкий и нетрусливый, пускай, сказал, волки нас боятся. Надежный. Такой не бросит, походя, из-за смазливой бабы, как Алик. И если случится что, не сбежит.
— Вот они! — прервал Надины раздумья взобравшийся на невысокий пригорок Игорь. — Лешка, Вадим! — заорал он. — Принимайте гостей!
Ответа почему-то не было. Надя догнала Игоря, встала с ним рядом и вгляделась в поляну на береговой излучине в паре десятков метров от места, где они стояли. На поляне была разбита палатка. Вытащенная из воды байдарка загорала днищем вверх сотней метров дальше, притулившись к могучему камню в паре шагов от береговой кромки.
— Дрыхнут, что ли, — неуверенно пробормотал Игорь. — Или за грибами пошли…
— А ну-ка, — бодро проговорил взобравшийся на пригорок Артем. Он встал рядом с Игорем, приложил руку козырьком ко лбу. — Точно дрыхнут. Вот мы сейчас…
Он осекся. Полог палатки внезапно распахнуло порывом ветра, и внутри…
— Что это? — ахнула Надя. — Боже, что это?!
Внутри было то, что осталось от Ирки. Роскошные рыжие волосы стали красными и едва скрывали то, что еще вчера было шикарной Иркиной грудью, а сегодня стало похоже на замешанное на крови тесто. Отсеченная от туловища Лешкина голова умостилась у самого входа и, казалось, любовалась бесстыдной Иркиной наготой.
— Епст… — ахнул Артем.
Он сорвал с плеч рюкзак, отбросил его в сторону и размашисто побежал по пологому склону вниз. Рванул полог палатки на себя, отшатнулся, попятился на заплетающихся ногах.
— Сюда, быстро! — заорал Артем. — Он бросился к байдарке, рывком перевернул ее и столкнул в воду. — Быстрей, — отчаянно замахал он рукой, — уходить надо! Быстрей же, епст! Надя, не смотри туда…
Смотреть Надя не собиралась — того, что она успела разглядеть, было достаточно. Она согнулась, приступ рвоты едва не вывернул ее наизнанку. Ноги подкосились, Надя рухнула лицом в траву и заколотила по земле кулаками.
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Литовченко сам не знал, как ему удалось взять себя в руки. В двадцати шагах утробно чавкало, пожирая человеческую плоть, отвратительное чудовище. Оно походило на медведя, но еще больше — на вырядившегося медведем человека, гиганта за два метра ростом.
АКМ забился у прапорщика в руках. Очередь растерзала чудовищу грудь, швырнула его на землю, но миг спустя исполин взревел, вздыбился в полный рост и, раскачиваясь, двинулся к прапорщику.
Литовченко вскочил, рванул спусковой крючок, но АКМ отозвался лишь одиночным выстрелом — рожок опустел. Чудовище с распоротой пулями окровавленной грудью было в пяти шагах, прапорщика обдало волной смрада. Литовченко отбросил автомат, выдернул из кобуры «грач» и одну за другой всадил четыре пули в оскаленную косматую морду. Уронил руку и стал бездумно смотреть, как чудовище издыхает в корчах. Очнулся прапорщик, лишь когда конвульсии затихли. Трясущейся рукой с третьего раза попал стволом «грача» в кобуру. И в этот момент его окликнули.
Литовченко шарахнулся, задрал голову. Из окна второго этажа прапорщику судорожно махал руками тот самый очкастый задохлик, который год назад под расписку принимал у него продовольствие.
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Надя с трудом поднялась, ее шатало от слабости и дурноты. Игорь подхватил под руку, помог сделать пару первых, неверных шагов. В сотне метров ниже по течению Артем суетливо забрасывал в байдарку пожитки.
— Ничего, — невнятно бормотал Игорь. — Обойдется, все обойдется. Вот сейчас…
Он оборвал фразу, выпустил Надину руку и резко развернулся влево. Надя по инерции шагнула вперед, обернулась через плечо и заорала от ужаса. По склону пригорка наперерез им крался, пригнувшись, страшенный долговязый урод с выпяченной челюстью, путаной пегой шевелюрой и топором в руке.
— Беги! — Игорь оттолкнул Надю и, приняв боксерскую стойку, застыл.
Надя в отчаянии рванулась прочь, споткнулась, покатилась по склону. Грянулась о камень у подножия, хотела закричать, но лишь заскулила от боли. Перед глазами расплылась мутная пелена, сквозь нее где-то вдалеке маячил Артем. Надя метнулась к нему, но рухнула, подкошенная взорвавшейся в правом колене болью, ткнулась лицом в траву.
— Артем, — взмолилась Надя, извиваясь и пытаясь ползти. — Арте-е-е-м…
Сзади пронзительно и страшно закричал Игорь, а потом крик оборвался, и Надя знала, понимала уже, что это означает.
— Артем, — прошептала она, из последних сил отжимаясь на локтях.
На берегу было пусто. Лихорадочно работая веслом, Артем выгребал на стремнину. На Надю он даже не оглянулся. Отчаянным усилием она перевернулась на спину. В десяти шагах выше по склону оскалившийся долговязый урод, словно мясник на бойне, рубил топором то, что осталось от Игоря. Ужас налетел, нахлынул, поглотил Надю и вышиб из нее сознание.
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Литовченко уселся на подоконник, выудил из кармана фонарик и направил луч очкастому в лицо.
— Вы не уйдете, нет? — подобострастно заглядывая в глаза, частил тот. — Не бросите меня? Все убиты, все, я один спасся. Вы не сбежите отсюда?
Литовченко не ответил. Он вогнал в «грач» запасную обойму, устроился поудобнее и стал ждать, когда прекратится истерика.
— Все умерли: профессор Петров… Майор Олейник… Лидия Андреевна, завхоз… Боже, какое несчастье, я до сих пор не верю. Профессора они растерзали, представляете? На куски порвали. И собак. Вы не бросите меня? Вы…
— Тебя как зовут? — прервал Литовченко.
— Что? Георгий Владимирович. Можно просто Георгий.
Прапорщик спрыгнул с подоконника, в два шага покрыл разделяющее его с очкариком расстояние и ухватил того за грудки.
— Значит, так, Гоша, — сказал он, — или ты мне сейчас расскажешь, что здесь произошло, внятно и без вранья. Или я тебя шлепну.
У очкастого Гоши клацнула челюсть.
— Зачем вы так? — пролепетал он. — Я ученый, биолог. Я кандидат наук!
— Ты — кандидат в покойники, — жестко бросил Литовченко. — Итак — что здесь произошло, откуда взялись эти звери, сколько их и где они могут прятаться?
— Это не звери. Я не могу, понимаете, не могу рассказать. Это секрет. Государственная тайна. Пожалуйста, уберите руки! Отпустите меня!
Литовченко отступил на шаг и с размаху влепил кандидату наук пощечину. Тот охнул, отшатнулся к стене, схватился за щеку.
— Слушаю тебя, — нарочито спокойным голосом сказал прапорщик.
Пару минут очкастый молчал и только лишь шмыгал носом да тонко всхлипывал. Литовченко не торопил, ждал. Страх и ярость в нем улеглись, осталась лишь холодная, злая решимость разобраться и отомстить. Он плохо понимал кому.
— Хорошо, — едва слышно прошептал, наконец, очкастый. — Я расскажу. Только… Скажите, вы здесь один? Помощи ждать неоткуда?
Литовченко задумчиво поскреб отросшую за сутки щетину. В части наверняка уже забили тревогу. Вряд ли, однако, стоит рассчитывать, что подкрепление вышлют на ночь глядя. Майор Немоляев скорее всего будет ждать до утра и тогда уж…
— Будет тебе помощь, — буркнул Литовченко. — Если доживешь. Итак?
— Ладно. Вы слыхали или читали что-нибудь о германских вервольфах?
— О чем о чем? — изумился прапорщик.
— У нас их называют оборотнями. Одно время много говорили, что немцы во Второй мировой использовали спецотряды, состоящие из оборотней. Для борьбы с партизанами, например.
Литовченко подобрался, шагнул к очкарику.
— Ты что же, Гоша, — сказал он проникновенно, — байки мне травить будешь?
— Постойте! Это не байки. Вернее — да, байки — оборотней не существует. Зато существуют териантропы. Не перебивайте меня, пожалуйста. Понимаете, люди, мнящие себя зверями, их называют териантропами или терианами. Таких много, тысячи, даже десятки тысяч. Есть даже сообщества териан, клубы, сетевые сайты. Вы, может быть, слыхали?
— Нет, не слыхал, — отрезал прапорщик. — Меня не интересуют психи.
— Да-да, вы правы, множество териан попросту шизофреники. Но не все, далеко не все. Большинство из них — обычные люди. Нет, конечно, не совсем обычные, но люди, сумевшие сжиться с такой вот своей особенностью. Подавить в себе звериное или, скажем так, управлять им. Есть, однако, и еще одна категория, малочисленная. Они… — Гоша замялся.
— Ну, — подбодрил Литовченко, — договаривай уже.
— Видите ли, таких единицы. Это люди, которые и в самом деле довольно близки к животным. И физически, и, так сказать, ментально. У которых человеческий разум сочетается со звериными инстинктами и повадками. Из таких немцы и формировали в свое время отряды лесных карателей. Представьте себе, например, наделенного разумом волка. Или стаю волков.
Литовченко крякнул.
— Понятно, — буркнул он. — Значит, вы их здесь держали, этих уродов?
— Они не уроды. Это просто очень, очень опасные люди. В основном приговоренные к пожизненному сроку преступники, изъятые из тюрем и зон. Мы изучали их поведение, особенности, привычки, их военный потенциал, если угодно.
— Потенциал, значит, — повторил прапорщик. — Ну-ну. И какой же у этих животных потенциал?
— Очень высокий, поверьте. Но они не животные, — очкастый потупился. — Им вводили гормональные препараты, экстракты, полученные из звериных эндокринных желез, поэтому и внешность у них, так сказать, несколько изменилась. Профессор Петров выстроил из всего этого целую теорию. Понимаете, фактически мы вывели тут новую расу.
— Ах вот оно как, — саркастически фыркнул прапорщик. — Новую, значит, расу. Недолюдей.
— Ну, не совсем. Людьми они все же остались. Но очень сильными, жестокими, хитрыми. Это был во всех отношениях дерзкий проект и засекреченный, конечно. Если бы не медведь…
— Это которого я шлепнул? — уточнил Литовченко.
— Да. Знаете, териантропы, в основном, киноиды, отождествляющие себя с хищниками семейства псовых. Мнящих себя другими животными крайне мало, а пригодных для нашего проекта так и вовсе считаные единицы. Понимаете, для нас было большой удачей, когда выяснилось, что арестованный в Екатеринбурге маньяк и серийный убийца — на самом деле отождествляющий себя с медведем териантроп. Мы лишь не учли, что он и силен как медведь. Териан содержали в клетках, в подвале под лабораторией. Медведь клетку взломал. Расправился с персоналом, потом выпустил остальных.
Литовченко ошеломленно потряс головой. Поверить было трудновато, но тому, что прапорщик видел собственными глазами, сказанное соответствовало. Литовченко потянулся, расправил плечи. Ужас и кровь вчерашнего дня отступили, сейчас он чувствовал лишь усталость и горечь оттого, что из-за чьей-то нерадивости или глупости погибли люди. За окном начинало уже светать, оставалось продержаться несколько часов до того, как подойдет подкрепление.
— Сколько их было, этих остальных?
— Четверо. Вместе с медведем пятеро. Но одного волка застрелил майор Олейник. Медведя убили вы. Остаются еще трое.
— Двое, — поправил прапорщик. — Одного я в лесу завалил. Что ж — просто прекрасно, замечательно, экспериментаторы вы хреновы. Значит, на свободе гуляют два человека-волка, так?
— Не совсем.
— Что значит «не совсем»?
— Волк только один. Второй — статья особая.
— Какая еще особая?
— Понимаете, второй тоже териантроп. И сумасшедший, по вашим меркам, естественно. Но он, несмотря на брутальность, жестокость и прочее — другой, не такой, как остальные. Я и жив-то остался благодаря ему.
— Новое дело, — нахмурился Литовченко. — В каком смысле?
— В прямом. Он видел, где я прятался, но не стал меня выдавать. Знаете, я к нему всегда по-особому относился, подкармливал иногда, разговаривал с ним, спорил, он совсем не дурак. В прошлом убийца, конечно, но его жертвы — не мирные обыватели, а другие преступники — бандиты всякие, насильники, наркоманы. В общем, он отождествляет себя не с волком, а с охотником на волков. С псом. Можно сказать — с волкодавом.
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Надя открыла глаза и удивилась, что еще жива. Миг спустя удивление сменилось обреченностью — долговязый урод был в десяти шагах. И не один — рядом стоял, пригнувшись и оскалившись, еще такой же.
Судорожно отталкиваясь от земли локтями, Надя рывками пыталась уползти прочь. Долговязый смерил ее взглядом глубоко запавших глаз поганого гнойного цвета. Но почему-то не бросился на нее, а вновь обернулся ко второму. Они были похожи, эти двое, словно порожденные из единой мерзкой утробы, и вместе с тем отличались друг от друга, чем-то неуловимым и разительным одновременно.
Надя закрыла глаза, чтобы не смотреть на тех, кто сейчас будет ее убивать. Она не плакала, не кричала. Она смирилась — жизненные силы закончились, даже боль в сломанной ноге притупилась и стала не такой нестерпимой. А потом раздался вдруг рев, страшный, гораздо страшнее, чем тот вой, что Надя слышала ночью. Она вскинулась и на этот раз заорала от ужаса. В десяти шагах от нее дрались два нелюдя. Нет, даже не дрались — грызлись. Сцепившись, раздирая друг друга когтями и впиваясь клыками в плоть.
Она не знала, сколько длилась грызня. Так же, как не знала, кто вышел из нее победителем и, подобрав отлетевший в сторону топор, размозжил им череп второму. «Из-за меня, — обреченно думала Надя, — эти двое убивали друг друга из-за меня. Выясняли, кому я достанусь».
— Гадина, — сказала она приближающемуся существу. — Паскуда, нелюдь.
Нелюдь нагнулся, рывком оторвал Надю от земли и закинул на плечо.
— Не бойся, — хрипло сказал он. — Я не такой, как они. Я тебя не трону.
— Ты… — выдохнула Надя. — Ты кто?
— Я охотник. Я убиваю волков и спасаю людей.
— Ты псих, — выдохнула Надя и заколотила кулаком по спине «спасителя». — Псих! Псих! Убийца!
— Да, — существо усмехнулось окровавленной пастью. — Я псих и убийца. К сожалению. Но тебя я отсюда вытащу.
Надя всхлипнула.
— Не убьешь? — тихо, едва слышно спросила она. — Ты меня не убьешь? Поклянись, что нет.
«Псих и убийца» тяжело вздохнул.
— Клянусь, — прохрипел он. — Слово даю.
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Уперев локоть в подоконник, Литовченко вел стволом «грача» за ковыляющим по бетонным плитам уродом, несущим на плече миниатюрную девушку с короткими каштановыми волосами.
— Не стреляйте, умоляю, не стреляйте, — причитал за спиной Гоша. — Это он, волкодав.
Прапорщик левой рукой не глядя поймал Гошу за ворот, отшвырнул от себя.
— Не стреляйте, не надо, — продолжал мямлить тот.
Литовченко прицелился. Бить надо было наверняка и так, чтобы не задеть девушку. Навалившаяся усталость мешала взять точный прицел, туманила глаза, дрожью сбивала руку.
Внезапно девушка подняла голову. На мгновение их взгляды встретились. Прапорщика хлестануло по сердцу жалостью и болью.
— Сейчас, сейчас, девочка, — бормотал Литовченко. — Потерпи, милая. Только не бойся, сейчас все сделаю, вот увидишь.
Он обхватил рукоятку обеими ладонями, волевым усилием унял дрожь.
— Не стреляйте! — закричала вдруг девушка.
От неожиданности прапорщик дернулся, а в следующе мгновение териантроп задрал башку и уставился на него.
— Не стреля-я-я-я-йте!
Териантроп рванулся, и Литовченко, улучив момент, всадил в него пулю. Волкодав пошатнулся, уронил девушку, затем упал на колени. Прапорщик хладнокровно выстрелил ему в голову, поднялся и, грузно ступая, пошел на выход.
— Что ж вы наделали, — тоскливо бубнил Гоша. — Зачем?
Литовченко обернулся с порога. Подавил в себе желание пристрелить заодно и биолога.
— Я вот думаю, кто на вашем сучьем объекте самая большая сука, — презрительно сказал он. — Волк, волкодав или ты.
«Или я», — мысленно добавил он, спускаясь с лестницы.

Лудоман

Саня рассчитался с водителем, вылез из салона наружу. Дождался, когда такси скроется за дорожным поворотом. Огляделся по сторонам. К упрятанному в ухоженный подлесок особняку от обочины Выборгского шоссе вела обсаженная кленами гравиевая дорожка. Ранний октябрь уже выжелтил кроны, подбил охрой, но срывать листья с ветвей не спешил.
С полминуты Саня стоял недвижно, решался.
— Обратной дороги не будет, — предупреждал Валюха. — Саввич — это, считай, билетик в один конец. Но билетик счастливый.
Саня не был уверен, что счастливый. Слишком нереалистично звучало то, что выпадет ему, если этот билетик купит. Слишком радужно, заманчиво, беспроблемно, словно беспроигрышная лотерея. Другого выхода, однако, Саня не видел. Да и отказаться от внезапно выпавшего шанса было бы под стать идиотизму.
Трижды сплюнув на фарт, Саня решился и пошагал по дорожке к врезанным в вычурную ограду чугунным воротам с забранным золочеными копьями створом. Двухэтажный домина за оградой впечатлял: он больше походил на декоративный средневековый замок, чем на загородный особняк. Каменная кладка. Окна с гардинами, лепниной и резными наличниками по фасаду первого этажа. Круглые, будто бойницы, на втором. Крутая крыша с башенками по краям. Мраморные статуи у ворот.
— Чем могу помочь? — шагнул из сторожевого домика навстречу Сане выряженный в камуфляж верзила.
— Меня зовут Александр, — поспешно отрекомендовался Саня. — Александр Воробьев. Я от Прокофьева. Георгий Саввич в курсе.
— Подождите здесь. — Охранник скрылся в сторожке и полминуты спустя вынырнул из нее вновь. — Проходите, Георгий Саввич ждет.
Саня поспешно потопал от ворот к крыльцу. Бьющие во дворе фонтаны орошали розовые кусты, но на подъездную дорожку брызги не залетали. Пахло свежестью и цветами. Богатством тоже пахло, а скорее разило так, что от осознания собственной неустроенности и никчемности у Сани перехватило дух. В дверях встречал еще один в камуфляже, такой же здоровенный, как и предшественник.
— Сюда, пожалуйста. По коридору и направо.
Внутри домина был отделан под старину, но без всякой роскоши, мрамора и позолоты. Однако даже человеку не слишком искушенному было видно, что эта старина дорогого стоила. По коридору с электроканделябрами Саня прошагал до торцевой стены. Дверь по правую руку была распахнута. Сквозь проем виднелась светлая современная комната, видимо кабинет. Массивный круглый стол по центру, несколько кресел. Шикарный ковер на полу, репродукции постмодерна по стенам, компьютерный центр в углу у окна. И невзрачный плешивый мужичонка в черном балахоне, совершенно не сочетающийся с исходящими отовсюду флюидами достатка и благополучия.
— Здравствуйте, молодой человек, — поприветствовал визитера плешивый. — Проходите. Александр, не так ли?
— Здравствуйте. Можно просто Саня. Я от Валентина Прокофьева.
— Я в курсе. Меня зовут Георгий Саввич, впрочем, ты это наверняка знаешь, — перешел на «ты» мужичонка. — Присаживайся. Я буду задавать вопросы, ты отвечать. Правду и только ее. Если соврешь…
— Я не стану врать. — Саня опустился на край кресла. — Валюха… простите, Валентин Прокофьев меня предупредил.
«Только правду, — увещевал Валюха. — В твоих же интересах. Иначе кранты настанут. Как Максу».
Макса хоронили месяц назад, на краю кладбища, у ограды, обметавшей плохо ухоженный, заросший бурьяном клочок земли с покосившимися стелами вместо крестов. В центре кладбища класть Макса под землю запретил батюшка — самоубийцам полагалось гнить на отшибе. Там, у свежевырытой могилы, Саня и пожал руку Валюхе Прокофьеву. За полтора десятка лет, что они не виделись, тот почти не изменился. Остался таким же рослым подтянутым красавцем, каким был на пятом курсе универа. Разве что седина едва заметно тронула смоляные кудри да взгляд утратил дерзость и озорство.
В универе Саня с Валюхой и Максом приятельствовал, после выпуска изредка перезванивался, но не встречался ни разу.
После защиты дипломов их пути разошлись. Но не разбежались врозь, а потянулись параллельно. Сначала тянулись по ровной, горизонтальной плоскости, затем надломились и покатились по наклонной вниз. Дорожка, по которой плелся по жизни Макс, подкатила к пропасти, там и оборвалась…
Георгий Саввич уселся за стол напротив Сани, подпер сухоньким кулачком острый подбородок.
— Как ты подсел? — бросил он. — В деталях.
Саня начал рассказывать. Ничего особенного в его истории не было. Начинали они с Валюхой и Максом втроем, еще на четвертом курсе. Правда, до понимания, что подсядут и на что именно подсядут, им было тогда далеко. Студенческий преферанс по вечерам в общаге. Буришка, сека, белот, фрапп — все по мелочи, междусобойчики ради общения и удовольствия. Затем покер. Компания с игрой покрупнее. Закрытый покерный клуб, который часть посетителей называла катраном. Бонус от хозяина этого клуба — десять тысяч на рыло. Ни за что — хочешь, пару часов откатай, забирай деньги и проваливай. Крупный выигрыш в первый же день и назавтра. Затем первый проигрыш. Еще один. Первые долги. Проба пера в блек-джек. В баккара. В рулетку. В автоматы. В ставки на спорт.
Саня не знал, когда именно он подсел. Никто этого не знал. В какой-то момент игрок пересекал границу, отделяющую любителя перекинуться в картишки, проверить счастье в рулетку или поставить на футбол от зависимого, патологического лудомана. Пойди пойми, где именно проходила эта граница. Те, кто ее переступил, становились людьми пропащими, с ничтожными шансами когда-либо вернуться. Сейчас такой шанс Сане выпал.
— Достаточно, — подытожил Георгий Саввич. — Как это с вашим братом происходит, я знаю. Что на сейчас?
На сейчас у Сани были проигранные «бумер» с «тойотой», квартира, доставшаяся от бабушки, и садоводство в Солнечном от нее же. Мамины драгоценности и папины альбомы с марками. Их общая заначка на черный день — перетянутая аптечной резинкой тощая стопка долларовых купюр в серванте за книгами. Еще были двадцать миллионов долга. Половина — всем, у кого удалось занять. Вторая — коллекторам по невыплаченным кредитам. И патологическая зависимость в придачу. Лудомания. Без игры Саня жить не мог и отчет себе в этом вполне отдавал. Попытки бросить провалились одна за другой. Психологи и коучи не помогли. Жизнь уверенно катилась вниз по крутому склону. Тильт, как говорили покерные игроки. Снежный ком из проигрышей, долгов, патологического вранья, случайных побед, новых проигрышей, семейных краж, депрессняков, ночных кошмаров, нервных срывов, истерик и безнадеги.
— Покер, спины, спортивные беты, не так ли? — назвал Санины беды Георгий Саввич.
— Еще рулетка, кено, блек-джек, баккара… Весь набор.
— Источник дохода?
Саня махнул рукой. Какой там источник. Полтораста тонн в месяц — зарплата ведущего айтишника в солидной конторе, талантливого и некогда амбициозного. Сумма, о которой большинство сверстников могли лишь мечтать. Зачастую ее не хватало даже на пару часов игры.
— Понимаете, я не раз пытался остановиться. Но…
— Прекрасно понимаю. — Георгий Саввич хмыкнул. — Через меня прошло немало таких, как ты. Притчу о двух мирах можешь не излагать.
Мира и в самом деле было два. Один пресный, рутинный, со скучными бытовыми проблемами, ревущей навзрыд Варей, прячущимися в детской от новости «папа пришел» Светкой со Стасиком. С осунувшимися, осуждающими лицами матери и отца. С проклинающими зятька Вариными родителями. С бывшими друзьями, ссудившими деньги в долг на свою беду. С угрозами по телефону от коллекторов. С навязчивым желанием уйти вслед за Максом, потому что так жить нельзя.
В рутинном, постылом мире были, правда, еще и Петропавловка, и Летний сад, и Александро-Невская лавра. Были Зимний дворец, Русский музей и Исаакий. Парк Победы и ЦПКиО. Лиговка и Садовая. Мосты и набережные. Медный всадник и кони Клодта. Все то, что Саня когда-то любил, считал своим, родным, незыблемым. Когда-то… Предложи ему сегодня поставить на кон Казанский собор против миллиона деревянными, он согласился бы не раздумывая.
Другой мир был раем. Эдемом, сочившимся адреналином и азартом. Счастьем, когда автомат вдруг давал. Когда рулеточный шарик выпадал на угаданный номер. Электронный крупье ловил перебор на сумасшедшей ставке в блек-джек. «Зенит» громил «Торпедо» с разницей в три гола. Последняя карта стола превращала две пары в фулл, бьющий тузовый флеш. Саня помнил все свои крупные выигрыши за пятнадцать лет. Помнил, как бесновался, терял голову, орал от восторга, сорвав куш. Ни с чем не сравнимое ощущение. Торжество победителя. Квинтэссенция эйфории, катарсис. Ни травка, ни порошок, ни сносящие крышу оргазмы и рядом с ним не стояли.
Усугублялось шансами однажды сорвать-таки джекпот. Несколько раз Саня был в двух шагах. Не хватало одного события в ставках на большой теннис. Одной семерки в спиновом ряду. Одного угаданного числа в кено. Джекпот разом покрыл бы долги, в одночасье решил бы проблемы. Кто-то же срывает его. Кому-то же везет. Завтра этим кем-то может стать он.
— Ладно. — Георгий Саввич поднялся и заходил по кабинету. — Валентин ввел тебя в курс дела, не так ли?
— Да. В общих чертах. Без подробностей.
— Подробности растолкую я. У тебя будет время подумать. Скажем, с неделю. Если все устроит, придешь опять. Если нет — забудь, что когда-либо бывал здесь. Для своего же блага.
— Хорошо. — Саня кивнул. — Слушаю вас.
— При согласии тебе вживят имплант. Это безболезненно и недолго. Некоторое время понадобится на адаптацию. Думаю, пару недель, не больше. Импланту необходимо, так сказать, прорасти, сродниться с тобой. Это тоже безболезненно, ты попросту не заметишь. Но играть ты в это время не будешь, играть ты начнешь потом. И неукоснительно выполнять три условия.
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Три условия, с понедельника по субботу навязчиво думал Саня. Три условия. Три.
Первое: играть регулярно сутки через двое в разных местах и немедленно соскакивать при крупном выигрыше. Повезло — закончил — куш обналичил — гуд-бай. Треть выигрыша при обналичке уходит Саввичу. При проигрыше ему же предъявляется счет, и треть суммы возвращается проигравшему. Все честно: фактически Саввич заявлялся к Сане в долю одной третью — обычное игроцкое соглашение.
Второе условие смотрелось похуже: соглашение заключалось пожизненно. Прервать его при желании мог только работодатель. Попытка его надуть строго каралась. Как именно каралась, было неизвестно, но в том, что наказание неминуемо, Саня не сомневался: на шутника или пустопорожнего болтуна Саввич не походил ничуть. С одной стороны, то еще условие — сродни продаже себя в пожизненное рабство. С другой — какое же это рабство, когда работодатель страховал от неудач и гарантировал успех. Безбедную и беззаботную жизнь за счет крупных побед в длительной игре. Проигрыши при этом неминуемы, но выигрышами компенсируются с лихвой. Каким-то образом все это обеспечит проросший имплант. Каким — не Саниного ума дело. Так или иначе, условие выглядело по меньшей мере приемлемым и разумным. Нажил — поделись и наживай дальше, а как еще?
Условие номер три было попросту скверным. От него явственно несло уголовщиной. Делиться подробностями с кем бы то ни было, включая самых близких, категорически запрещалось. Исключением были другие клиенты Саввича, которые и так в курсе. На мафиозную омерту это условие походило больше, чем на что-либо еще. За болтливость полагалась та же кара, что за обман.
— Да, мне тоже боязно, — признался Валюха. — И что с того? Я много всякой херни натворил в жизни. Ошибался, глупил, не вытягивал. Но один правильный поступок за душой у меня точно есть. Самый правильный. Я его совершил в тот день, когда согласился. Я ведь на грани был: тридцать лимонов долга и ни гроша за душой. Взгляни, как теперь живу. Чисто в свое удовольствие, при этом нигде не работаю, не собираюсь и ловлю кайф от игры. Нину с близняшками только не удержал, но что поделаешь. Теперь уже поздно. Анжела, конечно, по части койки даст Нине фору. По части морды лица с жопой и сиськами тем более. Но она просто телка. Надоест, другую найду. А жена с детьми все же совсем иное, понимаешь?
Саня понимал. Нина была первой красавицей пятого курса, Валюхе тогда все завидовали. Близняшек год спустя ему родила. А вот прожили недолго. В отличие от сверхтерпеливой, считай, героической Вари жить с лудоманом Нина не пожелала. Раз-другой поверила, простила, на третий выставила из дома и обратно не приняла. Нынче Валюхе дозволялось видеться с дочками по выходным и проклинать игровую зависимость по будням.
— Согласен, — сказал Саня Георгию Саввичу неделю спустя. — Надо что-нибудь подписать?
— Ни к чему. Имплант твоя подпись и есть. Можешь считать, что он — связующее звено между нами.
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— Саня, Сань, — Варя приблизилась, прижалась, лицом уткнулась мужу под мышку.
— Что, милая?
Они поженились, когда обоим стукнуло по двадцать пять. Саня стремительно поднимался по карьерной лестнице в инновационном стартапе на Разъезжей. Ладная светло-русая и сероглазая Варя ассистировала дантисту в поликлинике у Пяти углов. Дергаясь под аккомпанемент бормашины в стоматологическом кресле, Саня влюбился.
Зависимости еще не было. Лудомания лишь подбиралась, присматривалась, заманивала малыми ставками и хилыми выигрышами. Они, как правило, уходили на покупку букетика ландышей или фиалок у старушки, шаркающей по Разъезжей между «Достоевской» и «Владимирской».
Ставки стали расти годом позже, сразу после премии от шефа за сданный в срок тяжелый проект. Премию Саня скормил автомату с зайчиками-белочками. Она уже почти иссякла, пятьдесят тысяч увяли до пяти. Саня разбил эти пять на две ставки, и последний спин выкрутил пять белочек в ряд. Стократная выплата шарахнула по мозгам, окатила сердце буйной эйфорией. Саня заорал от восторга. Лудомания споро подкралась, юркнула между ребер, пронеслась сквозь вязь кровеносных сосудов и схоронилась в аорте. Отчаянно цепляясь еще слабыми, едва проросшими корешками за жилы, притихла.
— Знаешь, до сих пор не могу поверить, — сказала Варя. — Была уверена, что ты опять обманываешь. Выкручиваешься, юлишь. А ты сдержал слово.
Саня заулыбался. Валюха был прав: совершенный полгода назад поступок оказался спасительным. С тех пор дела пошли в гору. Выигрыши зачастили один за другим. Проигрыши стали редкостью.
На ставках Саня поднял три лимона в «Фонбете», два с половиной в «Бетбуме», по два в «Марафоне», «Пари» и «Бетсити», остальное по мелочам.
На спинах поднялся и того пуще. Крупные удары в «Аркаде», «Роксе», «Дадди», «Гизбо», «Джете», с десяток поменьше в полудюжине других казино.
Призы крупных турниров в «Редстар» и «Покеркинг». Солидные победы в кешевых играх там же. Куши в рулетку, в баккара, в кено, в блек-джек. «Сол», «Рокс», «Р-7», «Комета», «Кент».
Как выигрыши связаны с вживленным в левое предплечье имплантом, Саня не понимал. Валюха не понимал тоже. Догадки и гипотезы звучали несостоятельно. Они больше походили на колдовство, в которое ни Саня, ни Валюха не верили. Сам же имплант ничуточки не мешал. Его и не заметно было почти: тонюсенькая бледно-розовая жилка тянулась от сгиба локтя к запястью. Никакого дискомфорта она не причиняла. Разве что иногда чесалась слегка.
На сегодня долги были погашены. Игра пошла в чистый плюс. Пускай она частично утратила те черты, что сделали из Сани лудомана. Пускай перестала дарить азарт, восторг победителя, переходящее в катарсис блаженство от сорванного куша. Переродилась в рутину, даже в трудовую повинность. Зато игра стала кормить. Стабильно, надежно и щедро. Если так пойдет и дальше, через год-другой Саня будет миллиардером. Правда, несколько букмекерских контор и сетевых казино уже ограничили ему ставки, а «Бетсити» попросту выставило вон, как персону нон-грата. Не беда. Тянуть и высасывать из лудоманов кровь пройдохам и мошенникам нравилось. Платить — нет. Зато плутов и проходимцев образовалось великое множество, а курочка по зернышку клюет. Лимончик здесь, пол-лимончика там, авось кровососы не обеднеют.
— Съездим летом на море, Варь? — предложил Саня. — В Турцию, например. В Египет или, может быть, в Таиланд. На месячишко-другой. Денег хватит. Шеф к тому же сказал: если выиграем весной тендер, всем будет шикарный бонус.
Никакого бонуса шеф ни Сане, ни прочим сотрудникам не обещал. Контора раз за разом несла убытки и дышала на ладан. Памятуя о прошлых заслугах, Саню пока не увольняли. Но сама работа утратила для него смысл. В офис он ездил в основном по привычке, энтузиазм и новаторство отошли в прошлое. На зарплату стало наплевать.
— Ой, здорово, — обрадовалась Варя. — С детьми?
— Ну конечно с детьми.
Светка со Стасиком мало-помалу прятаться при появлении отца перестали. Нервных срывов, беспричинной брани и поисков, на ком бы сорвать злость, Саня себе больше не позволял, да и поводов не было.
— Сань, меня на два месяца Исак Ароныч не отпустит.
Исаак Аронович был стоматологом, дряхлым, раздражительным, но с золотыми руками.
— Не отпустит, значит, уволишься, — решительно рубанул воздух ребром ладони Саня. — Большое дело: найдет другую плевательницы менять. Исак Ароныч, — издевательским голосом передразнил он. — Ишак Вороныч.
— Ладно, милый, как скажешь. Ты куда-то собрался?
— На полчаса всего, максимум час. Надо к Славику заскочить, забрать отчет. Завтра с утра планерка, успею глазами пробежать перед сном.
Ни к какому Славику Сане было не надо, тем паче что месяц назад шеф Славика уволил. Полчаса нужны были, чтобы поставить беты. Сегодня на очереди «Регбет» и «Лига ставок» — на обе конторы часа с телефона хватит с лихвой.
— Кстати, своей маме ты отзвонился? — спросила Варя, когда Саня уже сунул ноги в кроссовки.
— Ох же, забыл совсем. Позвоню с дороги, спасибо, что напомнила.
Отношения с родителями, прохудившиеся после исчезновения драгоценностей, марочных альбомов и долларовой заначки, так и не восстановились. Мама с отцом старались навещать внуков, когда сына не было дома. При Санином появлении отводили взгляды, роняли формальные скупые фразы, наскоро собирались и отчаливали. Даже звонить сыну избегали, передавая редкие просьбы через Варю. Иногда Саня звонил сам, выслушивал стандартное «все нормально, не беспокойся», сопровождаемое молчаливым упреком, и разъединялся.
В последнее время, ко всему, отец часто болел, пенсий едва хватало на лекарства и скудный рацион. Брать деньги у Сани, когда они наконец появились, родители отказались наотрез.
Звонить маме на этот раз не пришлось. Едва Саня справился со ставками, она позвонила сама. Впервые за последние годы.
— Папы, — тихо, едва слышно сказала мама. — Папы больше…
Она всхлипнула и умолкла.
— Что? — выдохнул Саня. — Что папы больше? Я не расслышал.
Он осекся, дыхание перехватило спазмом. Дрогнули, затем ходуном заходили руки.
— Папы больше нет с нами. Час назад его увезли. В морг.
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Валюха позвонил поздним вечером, когда Саня уже собрался на боковую. Голос, когда здоровался, у Валюхи явно был не такой, как обычно. Странный какой-то голос, приглушенный, унылый.
— Что-то случилось? — бросил в трубку Саня.
— Не по телефону. Хотелось бы пересечься. Как насчет завтра? В «Мансарде», например. Или в «Северянине». В полдень тебя устроит?
В «Мансарде» они уселись за угловой столик. Осунувшийся, с мешками под глазами Валюха наскоро сделал заказ.
За окном готовился к подступающему лету поздний май. Солнечные лучи тянули золотой мост от купола Исаакиевского собора в небо. Обступившие «Мансарду» рододендроновые кусты цвели розово-белым кружевом в тон свежевыкрашенным стенам двухсотлетних особняков на Почтамтской.
— Так в чем, собственно, дело? — спросил Саня. — Ты что-то на себя не похож.
— А ты в последнее время ничего эдакого не замечал? — вопросом на вопрос ответил Валюха. — Дряни какой-нибудь вокруг себя. Необычной такой или странной.
— Вроде нет, — растерялся Саня. — Все идет, как всегда. Выигрывать разве что стал меньше: эти сволочи режут ставки. Но пока не критично.
— Я не про игру.
Саня на мгновение-другое задумался.
— Тоже нет, — неуверенно проговорил он. — Папа умер месяц назад, ну ты знаешь. Он сильно болел в последние месяцы. Сердце. Фирма еще обанкротилась, шеф где-то в бегах, но мне это, считай, фиолетово. Ах да, Стасик руку на катке сломал, в гипсе ходит, но в июне уже снимут. Вроде все. А у тебя? Почему ты спросил, собственно?
— Как тебе сказать… — Валюха устало потер подбородок. — На меня какая-то дрянь посыпалась. Со всех сторон, прикинь. Мама слегла, вот уже два месяца не встает. Что-то у нее с позвоночником. У папы диагностировали рак крови. Врачи говорят, с лейкемией люди долго еще могут прожить, но папа от этой новости совсем сдулся. Потом близняшки… — Валюха замялся. — В общем, недавно выяснилось, что обе беременны.
— Как это? — ахнул Саня. — Им же еще… Постой, сколько им?
— Четырнадцати еще нет. Обе залетели от одного и того же урода. От лабуха какого-то из тьмутаракани. Его уже и след простыл. Еле вдвоем с Ниной на аборты уговорили. Затем Анжела еще.
— Что Анжела?
— Подсела конкретно. Я сначала думал, нашла кого-то на стороне, собирался ее выгнать к чертям. Потом детектива нанял. Выяснилось, не хахаля себе нашла, а толкача. Отощала, с лица взбледнула. От модели в ней разве что фотка осталась. Ну и Тайсон, наконец.
Тайсоном звали Валюхиного черного дога, восьмилетнего красавца, верного и умного элитного пса с десятком медалей с собачьих выставок.
— Что с ним?
— Анжела недосмотрела. Вывела его утром, не удержала на поводке. Угодил под машину, погиб на месте. Я едва не слетел с катушек, когда узнал.
Официант принес заказ, сноровисто заставил столик.
— Даже жрать не хочется, — уныло сказал Валюха. — Как-то оно наперекосяк все пошло. Саввичу позвонил, пожаловался. Тот в ответ: тебе надо больше бывать на людях. В общем, как бы мои проблемы.
— Пройдет, — уверенно сказал Саня, придвинув к себе салат. — Образуется как-нибудь: черные полосы у всех бывают. Тайсона жалко, да. А остальное изменится, наверняка. К лучшему.
Валюха долго молчал, рассеянно ковыряя вилкой в салате.
— Понимаешь, какое дело, — медленно проговорил он наконец. — Ты сдался Саввичу на год позже меня. А я — на год позже Макса. Это он меня к Саввичу наладил, так же как тебя к нему послал я. Так вот: мы с Максом за месяц до его смерти пересеклись. Он позвонил, попросил о встрече. Улавливаешь?
— Пока нет, — озадаченно помотал головой Саня.
— Сейчас дойдет. Когда мы встретились, Макс был на себя не похож. И спросил меня о том же самом, что я спросил тебя. Не творится ли вокруг меня что-то неладное. Я ответил «нет». Так же, как ты сейчас. Теперь уловил? Мы с тобой идем по следам Макса. Оба. На него навалились несчастья, одно за другим. Родители за полгода сгорели от рака. Старший сын ушел из дома бродяжничать. Его забили до смерти где-то в зоне отчуждения железной дороги. Младший загремел на малолетку. Дочка пропала без вести. Жена от таких дел угодила в дурку, там и загнулась, за две недели истаяла. Сам Макс незадолго до смерти связался с одной. — Валюха скривил губы. — На десять лет его старше. Но баба, Макс говорил, добрая была, заботливая. Так ее какие-то отморозки грохнули. Затащили в подвал, изнасиловали, ножами потом добили. На лоскуты порезали.
С минуту Саня ошеломленно молчал, пытаясь взять себя в руки. Затем проговорил глухо:
— Ты хочешь сказать, что сейчас находишься в положении Макса, так? И что вскоре в таком же положении окажусь я?
Валюха невесело кивнул.
— Верно. Только есть еще кое-что, Макс намекнул об этом. Я тогда не поверил, а потом, когда начались первые неприятности, полез в это с головой. Раскопал в Сети пару закрытых форумов, на которых обмусоливали всякие там феномены, аномалии, загадочные явления. Телепатию, левитацию, дежавю и прочее того же толка. Почитал кое-что, кое с кем поболтал. Тут вот какая штука выходит, Саня…
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В июле Валюха бесследно исчез. Соседи видели его выходящим налегке из квартиры, обратно он не вернулся. Когда не пришел навестить девочек раз-другой, Нина пошла в полицию. До конца августа Валюху с ленцой искали. Потом бросили. Ушел и ушел из дома взрослый одинокий мужик — к бабенке какой-нибудь, не иначе. Дело обычное, повода волноваться нет.
От путевки в Таиланд пришлось отказаться. Едва с руки у Стасика сняли гипс, как ногу сломала Светка. Поскользнулась в луже мочи у лифта, будто кто-то там специально нассал. Неделю спустя в больницу загремела Варя, сбитая на пешеходном переходе мотоциклистом. Переломов у нее не оказалось, но внутри порвалось что-то. Исаак Ааронович со свойственной старому зубодеру бесцеремонностью гундосил, что, мол, не его дело, но Варе следует пока обходиться без интима, во избежание.
Валюхины слова упорно не шли у Сани из головы. То, о чем прочитал на эзотерических сетевых сайтах, тоже. Поначалу казалось, что до большего мракобесия трудно додуматься. Еще недавно Саня от души посмеялся бы над содержанием форумных постов и статей. Сейчас ему стало не до смеха.
По словам форумных анонимов, выходило, что везение и удача не абстрактные и не сверхъестественные понятия, а свойства, присущие любому организму. Что везение можно измерить. У людей, которых называют везунчиками, этого свойства немного больше, чем у остальных-прочих. У тех, кого считают неудачниками, — немного меньше. В общем и целом, однако, везение и невезение компенсируют друг друга. Где-то и в чем-то среднестатистическому человеку везет, где-то и в чем-то нет.
Азартные игры, по сути, — война везения с математикой. Математика на стороне казино и букмекерских контор. При длительной игре завсегдатай обречен — никакое везение не справится с подавляющим математическим преимуществом. Таким образом, обыграть организацию ни один лудоман не может. Для него игра неминуемо заканчивается поражением, потерей всего, что есть, а зачастую потерей и самой жизни.
«Допустим теперь, что везение не просто свойство, присущее каждому индивиду, — предполагал форумный анонимный теоретик, — а скорее, некое общественное достояние, примерно поровну распределенное между людьми. Из этого вытекает, что удачу один человек у другого может украсть. Перетянуть чужое везение на себя. Высосать его из своего окружения, оставив обворованных беззащитными для неудач и фиаско. Также допустим, что проделать это можно с помощью некоего поглотителя, эдакого индивидуального пылесоса. Органического образования под стать ауре энергетического вампира. Что из этого следует?»
Уразумев, что из этого следует, Саня пришел в ужас. Если содержание статей и форумных постов правда, именно такой пылесос прижился у него в левом предплечье. Пустил корни и накачивает хозяина чужой удачей. Нет, не чужой — удачей и везением тех, кто оказался по жизни рядом. Болезни, несчастные случаи, банкротства, преступления обрушиваются на них. Калечат их, уродуют и убивают.
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Георгий Саввич выслушал посетителя не перебивая.
— Ты закончил? — спокойно спросил он, когда Саня умолк. — Или есть еще вопросы, догадки, предположения.
— Это все. Третьего дня умерла мама — не проснулась поутру. У меня остались жена и двое детей. Что можно сделать?
Георгий Саввич усмехнулся.
— Ты пришел не по адресу, — небрежно бросил он. — Меня твои родственники не интересуют, они твоя проблема, и только твоя. Веришь во всякую ахинею — уходи из семьи. Заводи новую или живи анахоретом — дело твое.
— А если я избавлюсь от импланта? — в лоб спросил Саня. — Что тогда?
Георгий Саввич пренебрежительно хмыкнул.
— Избавиться от него можно лишь вместе с рукой. Рискнешь? Или выставишь мне дефолт? Валяй, но учти: ты мне нужен до тех пор, пока приносишь доход. Если приносить перестанешь, тобой займутся. Долгой жизни не обещаю. Теперь ступай. Пошел вон. Вон, я сказал!
На неверных ногах Саня поплелся от упрятанного в подлесок особняка прочь. Упал на водительское сиденье новенькой, с иголочки, «мазды». Завел двигатель и вырулил на трассу. Одолев пару километров Выборгского шоссе, свернул на проселок, загнал машину в лес, выбрался из салона наружу. Ноябрьский ветер хлестанул в лицо стылой моросью. Палые листья зачавкали сыростью под ногами.
Вот и все, понял Саня отчетливо. Если он ничего не предпримет, то дождется дня, когда умрет или погибнет Варя. И дней, в которые покалечат, изуродуют, изнасилуют Светку со Стасиком. Все это не за горами: везения, чтобы хватило преодолеть повсеместно урезанные ставки, нужно много.
Он также может исчезнуть. Нарезать винта, как Валюха, скрыться в неизвестном направлении. Тогда до Вари с детьми имплант-пылесос не дотянется, он будет высасывать удачу у других. У тех, кому не посчастливится оказаться рядом.
Саня живо представил, как это будет, если он уйдет. Делать ставки он сможет где угодно. Заставит себя забыть Варю, детей и начнет высасывать удачу из случайных жизненных попутчиков. Превратится в эдакое инферно, оказаться на пути которого — большое несчастье. Фатальное, если задержаться рядом надолго.
Что приберегла невезуха для своих будущих жертв? Инсульты и инфаркты. Циррозы, тромбозы и сепсисы. Серийного убийцу в парке и банду отмороженной шпаны в подворотне. Пьяного водилу за рулем и обдолбанного торчка за ним же. Гепатитную крысу и энцефалитного клеща. Волчью ягоду и бледную поганку. Десятки и сотни прочих бед и напастей, после встречи с которыми про бедолагу говорят «не повезло».
Саню передернуло, затем заколотило. Был еще третий путь. По нему прошел Макс. Поздно прошел, слишком поздно. Упаковав на нары и под землю самых близких. Всех до единого.
Выхода не было. Вообще не было. Предстояло выбирать даже не из трех зол — из трех запредельных несчастий. И выбирать быстро, без отлагательств.
Хотя нет, не из трех, понял внезапно Саня. Имелось еще четвертое зло. Промежуточное.
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Ноябрьское ночное небо сыпало на Саню мокрые белесые хлопья. Ветер хлестал в лицо, забирался под куртку, жалил кожу ледяными ожогами. Подсвечивая себе айфоном, Саня взобрался на насыпь. Со стороны Питера нарастал гул приближающегося поезда.
Стиснув зубы, Саня сунулся на колени. Выжал кнопку «Экстренный вызов — SOS» на экране айфона, сунул его в карман. Упал плашмя, вытянулся вдоль рельсов и, когда гул превратился в рев, рывком выбросил в сторону левую руку. От нестерпимой отчаянной боли заорал, покатился по насыпи вниз. Хлещущая из обрубка кровь покидала тело. Удастся ли удержать в нем жизнь, Саня не знал.

Гамлет Ильич

Офелию привезли за четверть часа до полуночи. Ильич сразу, с первого взгляда понял, что это Офелия, а не, к примеру сказать, Регана или Гонерилья. Белокожая, золотоволосая красавица, высоколобая, с прямым носом и резко очерченными скулами. Ильич засуетился. Поспешно подогнал каталку, дрожащими руками принял у бородатого водилы сопроводительные документы, кое-как, вкривь и вкось, расписался.
— Она меж тем обрывки песен пела, как если бы не чуяла беды[1]? — скорбно спросил Ильич.
— Чего? — Водила не понял сказанного. — Ты чего, папаша, с приветом?
Ильич вынырнул из мрачной реальности Эльсинора в зыбкое, иллюзорное Подмосковье.
— Ч-что с ней? — запинаясь, спросил он.
— Что-что, — водила недовольно скривился, взъерошил бороду. — Что обычно с ними, с шалавами, бывает. Переширялась, видать, с клиентом. А может, на перо насадили.
— Она точно была блудницей? Вы наверняка знаете?
Водила крякнул.
— «Блудницей», мля. Ты, папаша, точно с приветом. Шлюхой она была. Шалавой. А тебе-то какая разница?
Ильич не ответил. Разница была колоссальная. Но не объяснять же этому грубияну, что за блудницей родственники, скорее всего, не приедут, особенно если та откуда-нибудь из глубинки, как большинство из них.
Двое санитаров, Ильичу незнакомых, коренастых, с испитыми рожами, швырнули Офелию на каталку. Небрежно, грубо, как бревно. Ильич отшатнулся: от несправедливости, неправильности происходящего его пробило страданием и болью. Время схлопнулось, и пространство схлопнулось, Ильича затянуло в образовавшуюся воронку, унесло от крыльца подмосковного морга на эльсинорское кладбище. Санитары исчезли, на их месте материализовались мерзавцы Гильденстерн и Розенкранц. И, щурясь, метил пятернями в глотку бородатый Лаэрт.
— Прочь руки, — прохрипел ему в лицо Ильич, — прочь от горла руки! Ее любил я, сорок тысяч братьев сильней меня любить ее не могут.[2]
В ответ раздался громкий, раскатистый хохот. Он оглушил Ильича, Эльсинор потускнел и стал тончать. Тыча в датского принца пальцами, заходились глумливым гоготом Лаэрт, Розенкранц и… Эльсинор растаял. И второй санитар.
— Ты это, отец, — просипел он, — если ее драть будешь, гондон надень.
Троица дружно заржала. Ильич покраснел от негодования и стыдливости. Идиотские хохмы про некрофилов он ненавидел. Хотя бы потому, что их непременно отмачивали всякие невежи, стоило им узнать, что трудится Ильич не абы кем, а ночным санитаром в морге.
— Езжайте, — махнул рукой он. — Скатертью дорожка.
Труповозка развернулась, изгадила морозный воздух вонючим выхлопным газом и затарахтела прочь. Ильич плюнул ей вслед и впрягся в каталку. Полминуты спустя он поднял Офелию на крыльцо, задницей отворил входную дверь и, пятясь, перетащил каталку через порог.
— Ну вот, — сказал он, утерев со лба пот. — Чиста как лед, бела как снег. А я говорил тебе: иди в монастырь или замуж за дурака. Не захотела. Что ж… [3]
Офелия не ответила, но Ильича это, как обычно бывало, не обескуражило.
— Я, — торжественно проговорил он, — твой суженый, принц датский Гамлет.
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Своего первого Гамлета Леня Бережной сыграл четыре десятка лет назад. Ему тогда едва сравнялось девятнадцать.
— Вы, главное, Ленечка, не волнуйтесь, — напутствовала руководительница драмкружка. — Щеблыкин — человек, так сказать, э-э… неординарный. Но не съест же он вас.
О режиссере экспериментального драмтеатра Щеблыкине ходили легенды. Согласно некоторым из них, был режиссер не признанным еще гением, согласно иным — давно уже признанным мудаком. Так или иначе, ставили в драмтеатре исключительно Шекспира, и с образами классических персонажей обходился Щеблыкин весьма вольно. Выряженный в линялые джинсы, смолящий папиросу за папиросой на сцене Гамлет. Король Лир в мундире с генеральскими звездами на погонах и заткнутым за ремень револьвером системы «Наган». Бесцветный, на грани альбинизма Отелло под ручку с аспидно-черной Дездемоной. С каждой премьерой список щеблыкинских новаторств неуклонно пополнялся свежими находками. Поговаривали, что от последней — растатуированного Ромео, на блатном арго объясняющегося в любви вульгарной, с подбитым глазом Джульетте, прибывшего на премьеру театрального критика хватил удар.
В отместку в антракте гастрольного представления в Брюсселе веронец Ромео Монтекки по-английски покинул театр Ла Монне и растворился в вечерних сумерках. На следующее утро, правда, веронец материализовался в Вене, перевоплотился в гражданина Советского Союза Павла Филимонова и попросил политического убежища. Остальная труппа тем временем спешно грузилась в прибывший спецрейсом самолет с кровавой серпасто-молоткастой кляксой на борту.
— Гнида он, гнилуха позорная, — вынесла вердикт Ромео Филимонову поднаторевшая в блатной фене Джульетта, в миру фигуристая, грудастая блондинка Машенька Павловская. — Жениться обещал, фуфломет сраный, а сам свинтил.
Неделю спустя получивший изрядную выволочку от комитетчиков Щеблыкин объявил просмотр кандидатов на ставшее вакантным место ведущего актера и начал пробы.
— Бережной Леонид Ильич. — Плешивый, толстомясый кадровик оторвал взгляд от анкеты и уставился на новоприбывшего. — Ну и псевдонимчик вы себе взяли, молодой человек.
Леня Бережной тяжело вздохнул. Объяснять, что девятнадцать лет назад его родители никак не сумели предвидеть головокружительную карьеру заурядного красноармейского политработника, было бессмысленно. Сетовать на идентичность имен и сходство фамилий тем паче. В школе Леню с ходу перекрестили из Бережного в Брежнева. Одноклассники по-жеребячьи ржали, одноклассницы прыскали в кулачки. А ехидная математичка, предмет которой Леня терпеть не мог, не упускала случая обронить: «Что ж ты, Леонид твою Ильич, опять дорогого родственника позоришь?»
— Не псевдоним это, — буркнул Леня плешивому кадровику. — Зовут меня так.
С полминуты тот растерянно моргал, не сводя с кандидата в актеры изумленного взгляда. Затем встрепенулся.
— А что, Виктору Алексеевичу, может, понравится. — Кадровик кивнул на забранную по краям портьерой массивную дверь, украшенную табличкой «Щеблыкин В. А., режиссер». — Туда пожалуйте.
Леня пожаловал. Легендарный режиссер при виде его нацепил на физиономию кислое выражение, вальяжно закинул ноги на стол и стал походить на взбалмошную, недовольную обезьяну.
— Как вам это нравится? — нарочито игнорируя Ленино присутствие, обратился Щеблыкин к кучерявому тощему ассистенту. — Следующего кандидата пришлют, по всей видимости, из ближайшего детсада. Вам, вьюноша, годков-то сколько?
Леня смутился. Последние две ночи от волнения он не спал, а пока тащился на просмотр, и вовсе извелся. Мобилизоваться и взять себя в руки удалось лишь на подступах к театру, но явные издевка и пренебрежение в голосе режиссера дальнейшему душевному спокойствию не способствовали.
— Девятнадцать мне, — выдавил Леня. — Два месяца тому исполнилось. В феврале.
— Ясно. Первый курс театрального?
— Медицинского. Я учусь на врача. А драмкружок посещаю по вечерам.
— Драмкружок, значит? Хорошо, не клуб «Умелые руки».
— Виктор Алексеич, тут как бы, м-м, — прервал режиссера оторвавшийся от изучения Лениной анкеты ассистент. — Взгляните.
Щеблыкин взглянул. И, как кадровик до него, растерянно заморгал.
— Ну ты, брат, даешь, — отморгав, выдал он. — Хотел, знаешь ли, тебя гнать. Но имечко, так сказать, обязывает. Что ж, давай, прочитай нам что-нибудь.
Леня выдохнул, на секунду-другую смежил веки.
— Можно из «Гамлета»? — несмело спросил он.
— Валяй.
— Хорошо. Сейчас. Минуту.
Он мобилизовался. Тесное душное помещение раздалось вдруг, разрослось. Стены поменяли очертания и структуру, несвежая штукатурка сменилась каменной кладкой. Сузились и округлились, превратившись в бойницы, окна. С моря рванул порыв ветра, опалил лицо. Театр исчез, на его месте выросла громада средневекового замка. Закинув ноги на дубовый обеденный стол, нагло и глумливо глядел на Гамлета узурпатор Клавдий. Нехорошо скалился тощий вертлявый Полоний по правую от него руку. И где-то поодаль витала тень покойного отца.
— Быть иль не быть — таков вопрос; что лучше, что благородней для души: сносить удары стрел враждующей фортуны иль…
— Стоп! — Щеблыкин скинул, наконец, ноги со стола и сел прямо. — Это что за вольнодумство?
Эльсинор увял, утянув принца Гамлета в небытие. Леня тряхнул головой, приходя в себя.
— Это не вольнодумство, это перевод Вронченко.
Режиссер с ассистентом переглянулись.
— Ты, получается, разучивал роль в малоизвестном переводе? Гнедич, Пастернак, Набоков тебя не устраивают?
— Почему же? Устраивают, конечно. Я знаю их работы. Но я… Я разучивал эту роль еще и в переводах Аверкиева, Россова, Лозинского, Загуляева, Кетчера, Морозова, Богорадо. Я могу по памяти прочесть в любом из них.
— Вот как? — Щеблыкин больше не походил ни на Клавдия, ни на недовольную обезьяну. Пренебрежение и язвительность из его голоса исчезли бесследно, сменившись явственным интересом. — Читай, в каком полагаешь нужным.
— Минуту…
Метаморфоза началась вновь. Средневековый Эльсинор нагрянул, перекроил театр в замок, режиссера в самозванца-узурпатора, шариковую ручку в руках ассистента Полония в выдернутый из-за пазухи кинжал.
— Быть иль не быть, вопрос стоит ребром. Что лучше: покориться иль бороться? Под градом стрел судьбы склонить главу или восстать с оружьем против смуты. Смерть — это сон, не больше, просто сон. Пускай сплошной, пускай без пробужденья. Зато, уснув, я стану видеть сны. Вот где тупик, вот где сидит в засаде неведенье. О чем я буду снить? О чем… [4]
— Довольно, — Щеблыкин поднялся. — Неплохо. Очень неплохо. Дерзко. Чей это перевод?
Эльсинор сгинул. Леня потупил взгляд.
— Перевод мой. Я занимался по системе Станиславского. Вживался в роль. Эти слова сами пришли ко мне, я их лишь записал и запомнил. Я сказал бы это, если б на самом деле был Гамлетом.
С полминуты режиссер молчал. Потом проговорил медленно:
— Что ж, кажется, мы нашли, что искали. Драмкружок, кто бы мог подумать… Репетиция завтра в десять, Леонид Ильич. Не опаздывайте.
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Трясущимися от волнения руками Ильич перелистал сопроводительные документы, близоруко вглядываясь в неровный ментовский почерк. Татьяна Тарасенко, двадцати трех лет, гражданка Украины, адрес в Москве неизвестен, род занятий — проституция. То что надо!
От волнения закололо под сердцем. Ильич перевел дух, усилием воли взял себя в руки, подавил боль. Сноровисто, в полминуты, раздел покойницу, сунул тряпье в пакет. Осмотрел тело, поморщился при виде до черноты исколотых иглой предплечий. В остальном, впрочем, Офелия была хороша, как, собственно, и полагалось невесте датского принца. Длинные ноги, впалый живот с пирсингом на пупке, налитые, ничуть не обвислые груди, бритый лобок. Ильич провел по нему рукой, деликатно остановившись там, где начиналось женское естество. Физиологической тяги к умершей он не испытывал, чувства были исключительно платоническими.
Инструкция предписывала нацепить покойнице на палец бирку с именем, а для страховки, на случай, если бирка соскользнет, вывести это имя зеленкой или йодом на ягодицах. Затем труп полагалось переместить в секционную и уложить в холодильную камеру. Правда, в убогом подмосковном морге таковых не имелось, поэтому прикрытых простынями мертвецов Ильич попросту складывал на пол — в рядок, плечом к плечу. С Офелией, однако, ничего из предписанного инструкциями проделывать он не стал.
— Дождись меня, когда дождаться смеешь[5], — вместо формалистики сказал Ильич, закатив Офелию в дальний угол и заботливо укутав свежей простыней. — Корабль уже отплыл, осталось ждать недолго.[6]
Офелия вновь не ответила, но Ильич ответа и не ждал. Сейчас слова были ни к чему, заговорит Офелия позже. Уже скоро.
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— А как же занятия? — растерянно спросил Тошка Стасов, одноклассник, однокурсник и лучший друг. — Институт, медицина…
— Да черт с ними, — Леня махнул рукой. — Меня утвердили, понимаешь? Утвердили на роль! Медицина твоя в сравнении с этим — говно.
Тошка обиделся. Ему прочили блестящее будущее. «Хирург от бога, — сказал о нем однажды завкафедрой. — В потенциале, конечно. После многих лет практики».
— В армию загремишь, — буркнул Тошка сердито. — Там эту твою роль муштрой выбьют.
— Режиссер сказал: отмажет. Понимаешь, медицина без меня обойдется. А театр — нет.
Репетиции шли валом. По словам Щеблыкина, гонять творческий коллектив следовало не до седьмого пота, а, по крайней мере, до восемнадцатого. Щеблыкин гонял. У сдружившегося с Леней длинного и носатого Сани Белкина, который играл Полония, от множественных ударов бутафорным кинжалом и последующих падений из-за занавеса на сцену ключицы и бока покрылись гематомами.
— Ты, ваше высочество, полегче, — просил Саня в перерывах между убийствами. — Прямо одержимый какой-то. Размахался, понимаешь, холодным оружием. Чего говорит Шеблыкин? Мало ли чего говорит Щеблыкин. Ролями давай поменяемся? Я буду ножом махать, а ты терпеть. Не хочешь? Тоже мне Гамлет Ильич.
Леня виновато разводил руками и молчал. Оправдываться было нелепо. Беспринципный, аморальный угодник и лизоблюд Полоний безусловно заслуживал смерти. Однако всякий раз, заколов подслушивающего за занавесом царедворца, Гамлет испытывал лишь легкое разочарование, но не раскаяние. На месте убитого мог бы быть Клавдий, вот кого следовало умертвить в первую очередь.
— Ладно, — менял к началу очередной репетиции гнев на милость Белкин. — Убивай, режь, коли, черт с тобою. Актер ты, что ни говори, классный.
Леня радостно улыбался в ответ и поглаживал картонную кинжальную рукоять. Он будет колоть и резать. Актеру необходимо выкладываться. На то и театр.
В театр Леня был влюблен с детства. С того самого дня, когда отец, заядлый театрал и шекспировед, взял его, десятилетнего, на премьеру любимовского «Гамлета» на Таганку. Леня вышел оттуда ошеломленным. Исполнивший главную роль Владимир Высоцкий покорил его, сразил. Наповал, на всю жизнь. Потом были еще «Гамлет» Тарковского в Ленкоме, и гастроли красноярского ТЮЗа с «Гамлетом» Гинкаса. Был «Антоний и Клеопатра» в Театре имени Вахтангова и «Как вам это понравится» Петра Фоменко в МДТ на Малой Бронной. Был театр. Его величество театр.
Потом настала очередь литературы. Театральные монографии Дживелегова и Бояджиева. Театральная энциклопедия Мокульского. «Об экспериментальном театре» Брехта. И, наконец, система Станиславского: «Работа актера над собой», зачитанная до дыр.
«Ремесло, искусство представления и искусство переживания, — раз за разом вслух повторял азы Станиславского Леня. — Роль следует не играть, а переживать. В персонажей необходимо перевоплощаться. Мыслить, как они, глядеть на мир их глазами и, наконец, поступать, как они. Не потому, что поступок прописан в пьесе, а оттого, что иначе поступить невозможно».
Он репетировал шекспировские роли ежедневно. Второстепенные и главные, одну за другой. Бальтазар и Бенволио. Цицерон и Агриппа. Эдгар и Эдмунд. Дональбэйн и Малькольм. И, наконец, Ромео, Отелло, Макбет, Брут. И Гамлет!
Гамлет… Эта роль была не просто самой любимой и важной. Она была необходимой, непреложной, заветной. Она была предназначена для него. Репетируя Гамлета, Леня Бережной раз за разом покидал свою сущность. Просторная и светлая московская квартира на Шаболовке перерождалась в мрачный эльсинорский замок с каменными сводами, залами, коридорами, часовнями и винтовыми лестницами. И троном. Досужие дела и занятия теряли смысл. На троне сидел узурпатор, и это было единственно важным. Леня видел его, обонял, едва ли не осязал. Предателю и братоубийце Клавдию необходимо было отомстить. Дилемма «Быть или не быть» решалась в пользу «быть», и, когда это происходило, все прочее, включая собственную жизнь, становилось незначимым.
— Мальчик заигрался, — сказала отцу мама, когда Лене стукнуло шестнадцать. — У него отставание по всем предметам, кроме литературы. Он живет в вымышленном, эфемерном мире. Этому пора положить конец.
— Леня по-настоящему увлечен и уже обогнал меня в знаниях, — возражал отец. — И потом, у него несомненный талант. Что ж в этом плохого?
— Да все. Хотя бы то, что он никуда не поступит.
— Он может поступить в театральное училище.
Мама подбоченилась, сдвинула брови. Она работала главврачом районной поликлиники, была потомственным медиком и другого занятия для сына не желала.
— Ты хочешь, чтобы мальчик полжизни прозябал на вторых ролях в провинциальном театре? — язвительно проговорила мама. — Нет уж! Он пойдет в медицинский — и только туда.
— Даже так? — не менее язвительно ответил отец. — А как насчет знаний? По физике трояк, по биологии трояк, по анатомии он же с минусом. А там, знаешь ли, конкурс двадцать человек на место.
Мама хмыкнула.
— Даже двадцать пять. Но тебе пора бы прекратить витать в туманных шекспировских далях. В наше время все решают не знания, а связи. У меня, слава богу, их с избытком. И потом — Антоша Стасов. Они с Леней друзья. Выучиться Антоша ему поможет…
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Нового покойника привезли, едва Ильич закончил с Офелией. От провисевшего добрую неделю в петле одинокого старика несло нестерпимо. Ильича, несмотря на привычку к трупному смраду, проняло. Бирку на раздувшуюся синюшную ногу он цеплял, едва сдерживая рвотные спазмы. Выводил зеленкой имя на стариковской заднице, зажмурившись и воротя нос. Закончив, рысью закатил мертвеца в секционную, сбросил на пол, пинками затолкал в угол. Накинул простыню и потрусил на свежий воздух.
Надышаться как следует, впрочем, не удалось. Пяти минут не прошло, как привезли зарезанного подростка. И сразу вслед за ним — изломанную, с аморфным телом женщину средних лет.
— Из окна выпала, — пояснил санитар. — С девятого этажа на асфальт. Видишь, как размолотило? Мешок с костями, да и только.
— А чего к нам? — полюбопытствовал Ильич, подписывая сопроводительную. — Причина смерти ясна, везли бы в патолого-анатомический.
— Мент в судебно-медицинский велел. Неизвестно, сказал, сама она выпала или кто подтолкнул.
Ильич понимающе кивнул и закатил разбившуюся на крыльцо. Вгляделся в расплющенное в блин лицо, поправил каштановые, в запекшейся крови пряди.
— Красивая, видать, была, — жалостливо пробормотал он. — Могла бы сыграть, к примеру, Регану. Или леди Макбет. Но не в таком виде, конечно.
С минуту он маялся между перетекающими друг в друга мирами, городами, реальностями, ирреальностями и миражами. Верона, Рим, Подмосковье, Венеция, Афины, Подмосковье, Троя, Подмосковье, Эльсинор…
— Жаль, жаль, безумно жаль, — горестно бормотал Ильич. — Где жалость есть, там помощь быть должна. Но не помочь, я преисполнен горя, хотя рыдать без помощи могу. Увы, слезами горю не поможешь…[7]
Он закатил покойницу в секционную, пристроил крайней справа в ряд ранее поступивших. Морщась от исходящего от повесившегося старика смрада, набросил простыню. Днем мертвецам предстоит пройти через судебно-медицинскую экспертизу. Каждого из них вскроют и выпотрошат. Потом зашьют в брюшную полость извлеченный из черепной коробки мозг. Накачают консервирующим раствором и уложат в гроб для выдачи родне, если, конечно, таковая объявится. А если не объявится… Ильич вспомнил свою первую, двенадцатилетней давности Офелию, белобрысую пигалицу из-под Красноярска, приехавшую в Москву искать счастья и нашедшую лишь удавившего ее сожителя. Зашивали пигалицу небрежно, на скорую руку, и шов разошелся на первой же репетиции. Шлепнувшиеся из разверзшегося чрева на пол, растекшиеся по нему склизкие бледно-розовые полушария до сих пор иногда терзали Ильича в кошмарных снах.
Нет худа без добра — необходимый опыт он тогда приобрел. Теперь предстояло позаботиться, чтобы с новой Офелией ничего подобного не случилось.
К утру количество покойников возросло до восьми. Явились дневные санитары, Ильич привычно сдал им дела.
— Чего не уходишь, отец? — поинтересовался один из них. — Ступай, отоспись. Ты ж вроде неподалеку живешь.
Жил Ильич в пяти минутах ходьбы, если быстрым шагом. В ветхом садовом домике, на который обменял оставшуюся после смерти родителей просторную и светлую квартиру на Шаболовке. Обмен был невыгодный — грабительский, как сказал риелтор. Ильич отмахнулся. Обмен его устраивал. На то были причины.
— Забыться, умереть, уснуть, — задумчиво проговорил он. — Не выйдет. Зарезан сон, невинный сон, тот сон, который тихо сматывает нити с клубка забот… Излишняя забота — такое же проклятье стариков, как беззаботность — горе молодежи.[8]
Санитар подмигнул напарнику, потрепал Ильича по плечу и пошел прочь. К чудачествам ночного коллеги дневная смена относилась с пониманием.
Антон Андреевич Стасов прибыл, когда оприходовали уже три утренних трупа. Правда, звал его Ильич уже не Тошкой, а по-стариковски — Андреичем. В прошлом был Тошка Андреич известным и преуспевающим хирургом. Ныне же ишачил судебно-медицинским экспертом при морге. С Ильичом они по-прежнему были друзьями. Верными и надежными — как бывает, когда дружишь с самого детства.
— Тут такое дело, — отозвав Андреича в сторону, поведал Ильич. — Девушку ночью привезли, нелегалку из Украины. Ты ее не вскрывай, ладно? Причина смерти там очевидная — от передоза.
Андреич коротко кивнул.
— Как скажешь. Актриса?
— Офелия. Шикарный образ. Мне это очень нужно, очень. Я изнываю от нужды духовной.[9]
— Ладно. — Суть сказанного Андреич вычленил, а шекспировскую цитату привычно пропустил мимо ушей. — Когда премьера?
— Премьера, — растерянно повторил Ильич. — Ты знаешь, ведь, по сути, весь мир — театр. В нем женщины, мужчины — все актеры. У них свои есть выходы, уходы, и каждый не одну играет роль…[10]
— Да-да, — согласился Андреич. — Несомненно. Так когда все же?
— Я полагаю, в ночь на послезавтра. Придешь?
Андреич кивнул вновь. Уклонение от вскрытия было серьезным должностным преступлением, за него запросто могли выставить со службы вон. Но совершать должностные преступления Андреичу было не впервой, а просьба друга стоила гораздо больше, чем формальности и официоз.
— Не волнуйся, — похлопал Ильича по плечу Андреич. — От передоза так от передоза. Слушай, а родня-то не нагрянет?
— Не должна. В ментовку я позвонил, там Белкина четвертый, что ли, сынок как раз сидел на дежурстве. Сказал, она откуда-то из-под Черновцов, что ли. Координат родни нет. Запрос в Черновцы юный Белкин сделал, но шансы, что ответят, близки к нулю.
— Ну и слава богу, — бросил Андреич. — Ладно, пойду. Послезавтра увидимся.
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Премьера «Гамлета» с новым исполнителем главной роли собрала аншлаг. Леня не знал, виной ли тому афиши с его одиозным именем, сарафанное радио, по которому слухи о талантливом самородке расползлись по городу, или что иное, известное разве что Господу Богу. Как бы то ни было, зал оказался полон. Леня выложился. Последняя находка Щеблыкина — Гамлет в смокинге, при бабочке, с алой гвоздикой в петлице, сорвал овации. Труппу трижды вызывали на бис, а когда, наконец, отпустили со сцены за кулисы, актеров можно было выжимать.
— Боже, как я устала! — Грим Офелии растекся у Машеньки Павловской по смазливому личику. — А еще жутко голодна. Гамлет Ильич, почему бы тебе не пригласить даму поужинать? Тем паче, что она твоя, можно сказать, невеста. Покойная, ко всему.
Возбужденный свалившейся на него славой, Леня неожиданно согласился. Об отсутствии у Машеньки всех и всяческих комплексов он был наслышан. Мало кто из мужской половины труппы не побывал в ее однокомнатной квартирке на Якиманке и не протестировал установленный во всю ширь спальни импортный траходром.
В ипостаси Гамлета Леня изнемогал от любви и страсти к дочери убиенного им Полония. В своей собственной ипостаси он старательно обходил Машеньку стороной — перспектива стать экземпляром ее обширной коллекции ничуть не прельщала. Сидя напротив Машеньки за ресторанным столиком, Леня клял себя за опрометчивость. Он усердно делал вид, что не понимает откровенных намеков, бубнил нечто невразумительное, отвечал невпопад на вопросы и мечтал сбежать.
Сбежать не удалось. Траходром оказался и в самом деле огромным, а разметавшаяся на нем обнаженная Машенька и в самом деле лишенной комплексов.
— Знаешь, ты, кажется, не по этой части, — сказала Машенька, когда Леня отмучился, сполз с нее и отвалился в сторону. — Кто бы мог подумать… Такой красивый мальчик, талантливый, а как любовник полнейший ноль. Послушай, ты, может быть, девственник? В смысле был полчаса назад.
Девственником Леня не был. Его единственный интимный опыт случился с руководительницей драмкружка, которой он в благодарность за рекомендацию принес на дом розы. Руководительница растрогалась, расчувствовалась и, едва пристроив в вазу букет, принялась раздеваться. В отличие от Машеньки, она оказалась донельзя деликатной и Леню хвалила. Правда, от предложения повторить, сделанного по телефону из чувства долга, умело отнекалась.
— Бабы — это не твое, — авторитетно сказал Тошка, когда они втроем с Саней Белкиным сидели в пивной. — Ну, не любишь никого, так полюбишь. Какие твои годы.
Сам Тошка любил всех. Он не пропускал ни одной юбки и то и дело бегал залечивать нежданные последствия любви к знакомому дерматологу.
— Верно, — подтвердил Белкин, обсасывая воблу. — Товарищ, верь, придет она, любовь к конфетам из говна. Ну и к бабам тоже.
— Вы не понимаете. — Леня отхлебнул пиво из кружки. — Мне нравятся женщины. Но… как бы это сказать… Платонически. Как у классиков. Вот, к примеру, в театре…
— Надо будет как-нибудь выбраться в этот ваш театр, — перебил Тошка. — Времени все никак не найду.
— Желания ты не найдешь, — укорил друга Леня.
— Ну и желания тоже. — Театрал из Тошки был аховый. — Не понимаю этого вашего увлечения, уж извините. Бегают по сцене здоровенные лбы, изображают из себя невесть что. Несут всякую ахинею. С чего бы я этим стал интересоваться? Другое дело танцульки или футбол. Но я выберусь, вот увидите, — на вас, бездельников, посмотреть. Время найду и выберусь.
Год шел за годом, но времени у Тошки так и не находилось. «Гамлет» сменился «Кориоланом», затем «Ромео и Джульеттой», «Юлием Цезарем», «Отелло». Леня играл главные роли в каждом из них. Он перевоплощался на сцене, преображался, творил. Он сценой жил, чувствуя себя за ее пределами неуютно и скованно.
Машенька больше к себе не приглашала. Года три Леня встречался с исполнительницей второстепенных ролей, рослой, кровь с молоком брюнеткой Ларой Тарасовой. Та была терпелива и обходительна, мечтала выйти за Леню замуж и год за годом недостаток мужской пылкости ему прощала. И лишь убедившись, наконец, что в плане женитьбы с этим кандидатом каши не сваришь, дала Лене отставку и переключилась на Саню Белкина, который к тому времени как раз оформил пятый по счету развод.
На шестую свадьбу Белкина явился Тошка.
— Это кто? — разглядывая Машеньку Павловскую и причмокивая от восторга, осведомился он.
— Моя партнерша, — Леня укоризненно покрутил головой. — Я же тебе сто раз про нее говорил.
— Потрясная телка.
Леня поморщился — просторечия и вульгарщину он не жаловал.
— Хочешь с ней переспать?
— Само собой разумеется.
Леня хмыкнул.
— Не проблема. Пойдем, я вас познакомлю. Можешь сказать ей об этом прямым текстом.
К Лениному изумлению, спать с Тошкой Машенька наотрез отказалась.
— Не в моем вкусе, — объяснила Лене она. — У мужика на уме ланцеты, бинты, капельницы, анализы… А я человек творческий, меня от всего этого воротит.
Сутки спустя Тошка впервые явился в театр, на «Отелло». Занял место в первом ряду и два часа проскучал, оживляясь, лишь когда на сцене в роли Дездемоны появлялась Машенька. На следующий день он пришел опять, притащив с собой исполинский букет хризантем, за которым самого Тошки было не видно. Цветы Машенька приняла. Ухаживания отвергла.
— Наваждение какое-то, — жаловался в пивной истощавший, осунувшийся Тошка месяц спустя. — Что мне до этой телки, казалось бы? Но вот хочу ее так, что думать ни о чем другом не могу. Представьте: потерял покой и сон, в буквальном смысле. Оперирую и то с трудом — надо живого человека резать, а у меня Машкина задница на уме.
— Неудивительно. Всякое препятствие любви лишь усиливает ее и преумножает, — заметил Леня.
— Да иди ты со своим Шекспиром. Тоже мне цитатник на все случаи жизни.
Леня невольно задумался. Цитирование и вправду вошло у него в привычку. Иногда он даже не замечал, что изъясняется словами классика — настолько те, заученные наизусть, не одну сотню раз произнесенные на репетициях и спектаклях, въелись, впитались в него.
— Что, так ни разу и не дала? — отогнав посторонние мысли, участливо спросил Леня.
— Ни разу, курва этакая. Нет, говорит, и все.
— А ты на ней женись, — посоветовал опытный Белкин. — Сделай ей предложение, честь по чести. Замуж-то все бабы хотят. Хорошо, пускай большинство. Женишься — и дери ее сколько угодно.
С минуту Тошка молчал, почесывал начавший лысеть лоб.
— А чего, — выдал он наконец. — И женюсь.
— Ты что, всерьез? — охнул Леня.
— На полном серьезе.
— Одумайся, — принялся отговаривать Леня. — Советы принимай от всех дающих, но собственное мненье береги[11]. Мужчины похожи на апрель, когда ухаживают, и на декабрь, когда уже женаты[12]. Нет, актриса она, конечно, классная. Но как женщина… Будешь расхаживать с рогами и мычать.
Тошка вновь почесал залысины.
— Любовь зла, — рассудительно проговорил он. — Решено: женюсь.
— Правильно, — одобрил Белкин. — А надоест — разведешься.
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Днем Ильич не сомкнул глаз. Нервно расхаживая взад-вперед по прохудившимся щелястым половицам, скрипом отзывающимся на шаги, он думал о том, что предстоит проделать нынешней ночью, жаждал этого и страшился одновременно.
Офелия не какая-нибудь кормилица, дуэнья или горожанка, проходной персонаж, у которого даже имени нет. И не второстепенный герой, без которого в представлении можно обойтись, как, к примеру сказать, без Эмилии, Люции или Бьянки.
Офелия — самая яркая, значительная, сложная, неоднозначная из всех шекспировских героинь. Ах, как Машенька Павловская исполняла эту роль! Разумеется, она играла еще и Корделию, Джульетту, Дездемону, Клеопатру… Ильич смотрел на нее вырванными глазами Глостера, взглядом влюбленного Ромео, ревнивым взором Отелло, властными очами Антония. Но самим собою он был, исполняя лишь одну роль. Гамлета. Нет, не роль, он и был Гамлетом, и остался им — наперекор годам, городам, пространствам, неурядицам и несчастьям. Наперекор самой смерти. А скорее — благодаря ей. Смерть стала его подругой, союзницей, она стала спасительницей — той, что позволяла Ильичу жить и дышать.
Старая Офелия уже не тянет роль. Она истончилась, увяла, частично истлела, она больше походила на Гекату из «Макбета», чем на красавицу Офелию, цветок фиалки на заре весны[13]. Ильичу предстояло дать новой Офелии вторую жизнь. Жизнь после смерти. Это было его находкой, его изобретением, его ноу-хау. Его режиссерской постановкой. Актеры и роли. Театр… Единственно стоящая вещь на Земле. Единственная, ради которой имело смысл продолжать жить.
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Шли годы, менялся репертуар, старели актеры. Один за другим повыходили на пенсию те, кто исполнял роли пожилых и стариков. Их амплуа наследовали бывшие Эдгары, Меркуцио, Горацио, Тибальты… Не падал больше из-за занавеса на сцену заколотый кинжалом Саня Белкин, переметнувшийся из Полония в Клавдии. Он развелся по шестому разу и дал зарок, что на этом все. Поседел, ссутулился, растерял былые непримиримость и язвительность Щеблыкин. Лишь пара ведущих актеров осталась прежней. Для Лени Бережного и Машеньки Павловской мало что изменилось, разве что в гримерных они теперь проводили гораздо больше времени, чем бывало раньше.
В замужестве Машенька остепенилась. Ставший заядлым театралом Тошка Стасов не пропускал теперь ни единого вечернего представления, если не резал в это время людей в операционной на дежурстве. В первом ряду для него было зарезервировано постоянное место.
— Одно обидно — детей не хочет, — жаловался Тошка в пивной. — Офелию, дескать, будучи беременной, не особо сыграешь.
— Ничего, — утешал опытный Белкин. — Успеешь расплодиться, какие твои годы.
Сам Белкин расплодился на совесть и исправно платил алименты каждой из шести бывших жен.
Леня индифферентно кивал — его проблема потомства не заботила.
«Женат на театре, — говорили о нем молодые амбициозные актеры, вчерашние выпускники театральных училищ. — Умрет на сцене. Такого не подсидишь».
Они ошибались. На сцене Леня не умер — его подсидели. Подсидел президент Горбачев, затеявший перестройку.
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Офелия послушно ждала в дальнем углу секционной, на каталке. С минуту Ильич, откинув простыню, любовался ею, обнаженной. Трупные пятна начали уже образовываться в складках белой атласной кожи, но управляться с разложением мертвой плоти Ильич умел.
Анатомический шприц. Раствор формалина. Точечные инъекции в бедра, груди, шею, щиколотки, ягодицы… Педантично, твердой рукой Гамлет Ильич готовил свою суженую к посмертию.
— Не будем спешить, — вслух проговорил он. — И медлить не станем. Излишняя торопливость, равно как и медлительность, ведет к печальному исходу.
Он примерился, ловко всадил в сонную артерию канюлю. Сменил шприц, сноровисто ввел иглу. Консервирующий раствор растекся по полостям. Подвздошная артерия. Подключичная. Общая бедренная. Подколенная. Плюсневая.
Дребезжание дверного звонка, то и дело раздававшееся в секционной, изрядно раздражало Ильича, но он усилием воли не обращал внимания — чай не колокольный набат. Ну звонят, ну колотят в дверь, ну матерятся. Когда надоест, развернут труповозку и повезут своего покойника в другой морг. Ночной санитар вполне мог заснуть, заболеть или попросту быть не в духе. И то, и другое, и третье — дела житейские.
Когда Ильич закончил бальзамирование, было уже три часа ночи. Он укрыл Офелию заботливо припасенной рогожей и покатил на выход. Выбрался на крыльцо, огляделся — вокруг не было ни души. Тогда Ильич впрягся в каталку — ему предстояло доставить Офелию по новому месту жительства.
На этот раз он спешил, хотя пройти предстояло всего ничего. Пять-шесть минут по темным закоулкам эльсинорского замка. Если кто и встретится по пути — не беда. Тащит простолюдин себе повозку и тащит. Случайный встречный наверняка примет его за золотаря и решит, что под рогожей отходы с королевской кухни или содержимое выгребной ямы. Не мертвец же там, в самом-то деле.
До своего жилища Ильич добрался без приключений. Калитка в ветхом дощатом заборе без скрипа отворилась — петли он методично сдабривал машинным маслом. По узкой щебеночной дорожке Ильич подкатил Офелию к крыльцу. Теперь предстояло самое сложное.
Он стянул с каталки рогожу. Подсвечивая фонариком, расстелил на земле. Кряхтя, поднял Офелию на руки, но удержать не сумел — труп выпал и грянулся о щебенку. С досады Ильич едва не заплакал — его суженая не заслуживала подобного обращения, а стариковская немощь не была оправданием.
Он уцепил рогожу за углы и натужно поволок на крыльцо. Надрывая жилы, перетащил через порог, затем — по скрипучим половицам к погребному люку. Откинул крышку — под ней крепился к настилу подъемный механизм, который они вдвоем с Андреичем смастерили из подручных материалов. Кое-как Ильич уложил Офелию на подъемную площадку, бывшую некогда сиденьем от детских качелей. Затем взялся за рукоять, насаженную на колодезный вороток с намотанным на него тросом.
Когда тело Офелии коснулось погребного пола, Ильич утер со лба пот и по приставной лестнице спустился сам. В отличие от обветшавшего дома, просторный погреб был ухожен и обустроен. Собственно, именно ради него двенадцать лет назад Ильич и согласился на неравноценный обмен.
Он щелкнул выключателем, погреб залило светом. Труппа была в сборе. Ежась от холода, Ильич одного за другим осмотрел артистов. Клавдий, он же синьор Монтекки, он же граф Глостер выглядел скверно, его надо было срочно менять. Плоть на руках и ногах в некоторых местах истлела, обнажив кости, в других свисала неопрятными лохмотьями. Пальцы на ногах были на совесть обглоданы крысами, с которыми Ильич воевал, истреблял войско за войском, но искоренить не мог.
Помимо Клавдия Глостера Монтекки, в скорой замене нуждались еще трое — бывший бомж, одинокая старуха и девчонка-беспризорница, изнасилованная и зарезанная на полосе отвода железной дороги. Постоянной роли для девчонки не нашлось — Ильич выпускал ее на замену, когда приходила в негодность какая-либо из исполнительниц второстепенных ролей.
Остальные восемь актеров были в порядке. В относительном — на трупную пигментацию, подгнившие пальцы, пустые глазницы и прочую мелочовку Ильич особого внимания не обращал.
Оставалась одна лишь Офелия. Еще каких-то пару лет назад она была звездой труппы и блистала на сцене, принимая затейливые позы, в которые Ильич ее устанавливал. Бывало даже, что эротические, особенно когда он ставил «Ромео и Джульетту». Сегодня же от былой красы и сексапильности не осталось и следа. Лоно актрисы сгнило, кожа на животе треснула, обнажив отвратительного вида требуху. Некогда золотистые локоны свалялись и свисали по краям черепа сивыми патлами. Глаза вытекли, синюшная кожа обтянула скулы, придавая лицу зловещее, ведьмачье выражение. Руки…
Ильич мотнул головой и дальше смотреть не стал. Он ухватил бывшую Офелию за ногу и поволок по каменному полу к подъемному механизму. Затолкал на сиденье от качелей, затем поднялся в дом и принялся вращать рукоять.
Четверть часа спустя Гамлет Ильич вернулся по месту службы. Перегрузил экс-Офелию из каталки в казенный гроб, прикрыл его крышкой и забил в нее гвозди.
Завтра невостребованную родней ночную бабочку кремируют. Обычно Ильич в таких случаях присутствовал на кремации, прощаясь с отыгравшим свои роли актером. На этот раз, однако, он слишком устал — выдохся физически и эмоционально и поэтому был не уверен, что сдюжит.
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Перестройка прошлась по драмтеатру паровым катком. Ряды в зрительном зале поредели — театралы затянули ремни. Пару лет Щеблыкину удавалось кое-как сводить концы с концами, затем грянула приватизация.
Владельцем театра неожиданно оказался гражданин по фамилии Исмаилов, брылястый, вислоносый и небритый.
— Маладцы, — хвалил он, побывав на «Короле Лире». — Очэн харашо, очэн смэшно, да. Асобэно бабы. Как они этава старыка накалоли — патэха.
Месяц спустя явившиеся на репетицию актеры были остановлены у входной двери угрюмыми молодчиками в диковинной спецодежде.
— Нэ паложэно, — заявил один из молодчиков, судя по акценту, из тех же краев, что и владелец театра. — Нэ прыхадытэ болше.
— Позвольте, — попытался возразить растерянный Щеблыкин. — Я режиссер и здесь работаю. Артисты также. Это наш театр.
— Нэ паложэно, — отрезал молодчик. — Эта болше нэ тэатр.
Он не соврал — два месяца спустя отремонтированное здание уже сменило вывеску. Теперь в нем располагалась невесть какими делами занимающаяся фирма с романтическим названием «Снежный барс». Ежедневно обивавший чиновничьи пороги Щеблыкин отовсюду получил от ворот поворот. В тот момент, когда наряженный в тройку Исмаилов вылез из своего шестисотого, чтобы торжественно перерезать затянувшую вход алую ленту, затерявшийся в толпе зрителей Шеблыкин схватился за сердце. Качнулся и рухнул навзничь.
— Вэс празднык ыспортыл, — жаловался Исмаилов врачу скорой помощи. — Нэхароший человэк. Савсэм плахой.
До реанимационной нехороший, совсем плохой человек не дожил.
Для Лени Бережного наступили тяжелые времена. Московские театры один за другим ему отказали.
— Так не годится, — совестил Леню помреж в очередном из них. — Да, мы, бывает, ставим Шекспира. Но нечасто. И нам не нужен актер, не знающий других ролей и не желающий их разучивать. Даже если где-то там он был звездой.
— Я желаю разучивать, — робко возразил Леня. — Но у меня не получается. Не могу перевоплотиться, понимаете? Стараюсь отчаянно. И не могу.
— Ваши проблемы, — развел руками помреж. — Попытайте удачи где-нибудь еще. Нам вы не подходите.
Для Лени безработица обернулась катастрофой. Не играть в театре он не мог — актерство было единственным смыслом существования. Жизнь без театра оказалась немыслимой и нелепой. Пробуждаясь по утрам, Леня не слишком хорошо понимал, зачем он проснулся.
«Забыться, умереть, уснуть, — бубнил он себе под нос, когда тащился в очередной отдел кадров в очередном театре, театральной студии или училище. — Уснуть и видеть сны. Забыться, да, но как же все прискорбно. Скорбь не врачует, а растравляет лишь неизлечимые недуги».
Мир вокруг него потускнел, вереница дней потеряла последовательность, смешалась, слиплась в однообразную клейкую массу. Время скукожилось и исказилось, изменив заодно и пространство. Зачастую Леня переставал понимать, где находится — в суетной слякотной Москве, в солнечной Вероне, в Риме, в Эльсиноре, в Бирнамском лесу. Он стал заговариваться, пассажиры в автобусе или в метро шарахались от выкрикивающего нелепые вычурные фразы неопрятного человека с безумными глазами. Потом Леня приходил в себя, смущался, выныривал из эльсинорских подземелий на платформу станции московского метрополитена. Усилием воли заставлял себя не отождествлять толпы пассажиров с бунтовщиками Лаэрта, головорезами Фортинбраса или легионами Помпея. Получалось плохо. Те, другие миры, раз за разом становились все более реальными. Лишь находясь в одном из них, можно было мириться с собственным существованием и продолжать жить.
— Бережной Леонид Ильич, — хмыкал очередной кадровик, изучив Ленину анкету. — Не смешно. Характерный актер, говорите? Слишком характерный, на мой взгляд. Не думаю, что режиссер захочет вас видеть. У него и так не слишком много времени.
Горбачева на датском троне сменил Ельцин. Перестройка закончилась, на ее место пришел кризис. Стало голодно, родительской пенсии, которую то и дело задерживали, не хватало на жизнь. Леня истощал, обрюзг, он все чаще ощущал себя не Гамлетом, а тенью его отца. Это была плохая роль, никудышная. Голос, лишенный человеческой оболочки.
Однажды утром тихо, в своей постели, умерла мама. Отец пережил ее на пару месяцев. Похоронив его, Леня то и дело стал раздумывать, как бы ловчее наложить на себя руки. Решение уйти он принял, оставалось лишь выбрать способ — заколоть себя, как Джульетта, утонуть подобно Офелии, глотнуть яд, как это сделала Клеопатра…
Выручил, вытянул с того света неожиданно объявившийся Саня Белкин, ничуть не растерявший жизнерадостности и оптимизма.
— Прикинь, какова тенденция, — подмигивал, сидя напротив Лени за столиком в пивной, Белкин. — Четверо сыновей, и все менты, как тебе это нравится? От разных баб, каково, а? Следак, опер, помощник прокурора и участковый. Сговорились они, что ли, или у меня дурная наследственность? Ладно, так какие проблемы? Работы нет? И все? Не волнуйся, решим.
Решение не заставило себя ждать. Неделю спустя Леня уже заправлял созданным на энтузиазме следователя УГРО Белкина драмкружком. Два десятка акселератов — сплошь потомство проходящих по оперативным делам барыг, махинаторов и бандюков — поначалу посещали кружок неохотно, но потом один за другим втянулись. У некоторых Лене удалось даже обнаружить зачатки таланта.
— А что, круто, — говорил Глостеру Кент, отбатрачив на репетиции. — Мы с Реганой сегодня в кабак. Хапай Корделию и закатимся вчетвером. Или, может, впятером. Гамлет Ильич, пойдешь? Угощаю.
Леня неизменно отказывался — из деликатности. Средств к существованию от щедрот белкинского контингента ему хватало с лихвой. Жизнь вновь обрела потерянный было смысл. Может быть, даже больший, чем прежде, потому что теперь Леня Бережной не только исполнял роли перед парой десятков зрителей, а еще и учил. Делился тем, что знал и умел. Жизнь понемногу стала славной и правильной. Она могла бы стать еще и безмятежной, если б не Тошка…
В отличие от Лени, Машенька новую труппу нашла легко. А вместе с ней и новую постель, которой режиссер этой труппы щедро с ней поделился. Полгода спустя вернувшийся домой с дежурства Тошка вместо жены обнаружил лишь прощальную записку на кухонном столе. Прочитал и ушел в запой.
Раз за разом он стал являться в больницу похмельным или нетрезвым. Все чаще догонялся у себя в кабинете медицинским спиртом и шел оперировать.
— У вас руки дрожат, Антон Андреевич, — с ужасом прошептала старшая медсестра, когда Тошка взял ланцет и шагнул к столу. — Вы не можете оперировать в таком состоянии.
— Я в прекрасном состоянии, — огрызнулся Тошка в ответ. — Занимайтесь своим делом, понятно вам?
Пациент умер на операционном столе — сестра молчать не стала. Три месяца Леня носил другу передачи в тюрьму. Потом был суд — за должностную халатность, приведшую к человеческой смерти, Тошка огреб два года. Стараниями ставшего к тому времени прокурором третьего сына Белкина — условно. Из больницы доктора Стасова выперли, и запой превратился в хронический.
— Понимаете, я любил ее. И до сих пор люблю. Не могу избавиться от этого, хоть убейте, — заявил хмельной, отощавший, лысый как пень Тошка пришедшим навестить его друзьям. — Все перепробовал, не помогает. Водка тоже, но она хотя бы ненадолго позволяет забыться. Вот и осталась только она, родимая, больше ничего нет. Медицину пропил, работу пропил. На мне можно ставить крест. Кому я такой нужен?
— Кому-кому, ты нам нужен, — сердито буркнул Белкин. — Судмедэкспертом к моему второму сыну пойдешь? Будешь, как и раньше, резать людей. Только дохлых. Условие одно — ни капли в рот.
Шло время. Уцелевшие в криминальных побоищах барыги, махинаторы и бандюки легализовались, делать одолжения следователю УГРО им стало ни к чему. Драмкружок распался. На место Ельцина на датский трон уселся Путин. Жизнь поломалась вновь, на этот раз кардинально.
— Он не в себе, — сказал Тошке врач психиатрической лечебницы, куда Леню упекли на принудительное лечение. — Ярко выраженная шизофрения, диссоциативное расстройство идентичности, потеря ориентации во времени и пространстве. Он мнит себя Гамлетом, Отелло кем-то еще в том же роде. Приходит в себя на время и вновь спасается бегством в выдуманный, ненастоящий мир.
— Это излечимо? — глядя на психиатра в упор, спросил Тошка.
— Боюсь, что медицинские препараты не помогут. Нужна особая терапия, трудовая. Ему, видите ли, необходима причастность к театру. Но какой из него теперь актер?
— Какой есть, — буркнул Тошка в ответ.
Три месяца спустя он оформил опеку и забрал Леню из лечебницы под расписку.
— Есть одна идея, Ильич, — сказал Тошка. — У нас в морге место ночного санитара освободилось. Пойдешь? Квартиру только вот надо будет твою обменять.
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— Дорогие зрители, — торжественно начал Ильич. — Располагайтесь. Сейчас перед вами…
Зритель был всего один. Закутанный в тулуп Антон Андреевич Стасов уселся в продавленное кресло, умостившееся в погребном углу. Вонь от разлагающейся плоти мешалась с запахом формалина, создавая немыслимый смрад, но и зритель, и конферансье к нему давно привыкли.
— «Гамлет», — торжественно объявил Ильич. — Трагедия Уильяма Шекспира, великого британского драматурга. Сегодня у нас премьера — роль Офелии впервые исполняет известная актриса Татьяна Тарасенко.
Зритель поаплодировал. Тогда Ильич раскланялся и исчез за ширмой. Мгновение спустя прожектор осветил сцену.
Четыре покойника в различных степенях гниения, удерживаемые примитивными самодельными креплениями, стояли в рост у погребной стены. В ютящихся в стенных нишах динамиках пробили полночь часы.
— Кто здесь? — выдал первую реплику невидимый магнитофон.
Прожектор метнул сноп света в сухопарого мертвеца в накинутой на плечи ветхой дерюге. Был мертвец недавним, а потому вполне свежим и бодрым, можно даже сказать, бравым, как и подобает офицеру стражи.
— Нет, сам ты кто, сначала отвечай.
Лучи прожектора метнулись к другому покойнику. В отличие от офицера Бернардо, солдату Франциско было уже года три. От его плоти мало что осталось, но обнажившийся костяк был искусно задрапирован мешковиной, а сгнившее лицо укрыто под капюшоном.
— Да здравствует король![14] — подал свою реплику Бернардо.
Действие набрало ход. Прожектор выхватил из темноты жирные, раздувшиеся от консервирующего раствора телеса Горацио, затем дряблую подгнившую кожу Марцелла. Вновь сместил лучи к Франциско с Бернардо и, наконец, погас.
Одновременно смолк магнитофон. Минуты две-три ничего не происходило, если не брать в расчет звук поспешных шаркающих шагов в кромешной тьме. Когда шаги стихли, свет включился вновь. У стен стояли, сидели, полулежали новые мертвецы — Ильич сменил декорации. Стражники уступили место королевской семье и свите — действующим лицам второй сцены первого акта.
Представление пошло своим чередом. Прожектор исправно освещал обглоданного крысами Клавдия, сморщенную, будто лежалый инжир, Гертруду, молодцеватого Корнелия, усохшего до полной субтильности Вольтиманда и, наконец, шагнувшего в центр сцены Гамлета. Единственного живого среди мертвецов. Магнитофон умолк, лучи прожектора застыли.
— О, если б ты, моя тугая плоть, могла растаять, сгинуть, испариться, — задумчиво продекламировал Ильич. — О если бы предвечный не занес в грехи самоубийство… Боже! Боже!
Напряжение росло. Вторая сцена мерно катилась к концу. Ильич чуть ли не шкурой чувствовал исходящее от зрителя волнение, едва ли не пальцами осязал бьющую Андреича нервную дрожь. Так было всякий раз перед началом третьей сцены, потому что именно в ней впервые появлялась Офелия.
— Не сомневайся в этом, — бросила Офелия брату Лаэрту, едва третья сцена началась.
Андреич заплакал. Затрясся, размазывая слезы по щекам. Это тоже случалось не в первый раз. Офелия меняла образы, но голос ее на старой магнитофонной ленте оставался прежним. Машенькин голос, томный, грудной, с легкой, едва уловимой хрипотцой.
— Оставь нас с Машей вдвоем, — сквозь слезы попросил Андреич. — Выйди, ну пожалуйста. Я хочу побыть со своей женой.
Скрепя сердце Ильич кивнул. Великий Шекспир недаром сказал, что настоящий друг может терпеть слабости своих друзей. Какими бы страшными и отвратительными эти слабости ни были.
— Антракт, — объявил Ильич.
По приставной лестнице он полез наверх. Минут десять, уронив руки, стоял недвижно, скорбно потупившись. Затем осторожно заглянул в проем погребного люка.
— Вы закончили?
— Да. Можешь спускаться.
Офелия, разбросав руки, лежала на каменном полу навзничь. Туника-простыня на ней была задрана, ноги распахнуты во всю ширь, промежность бесстыдно раскрыта, бритый лобок залит мужским семенем.
— Ненавижу, — хрипло сказал Андреич. — Ненавижу ее, суку.
Ильич помолчал. Затем рывком поднял свою суженую, усадил, простыней прикрыл срам. Он не ревновал, почти совсем не ревновал, ну разве что самую малость.
— Продолжим? — несмело предложил он.
Зритель судорожно кивнул в ответ. Тогда Ильич сделал глубокий вдох, втянул в себя зловонный формалиновый воздух.
— Хорошо, — выдохнул он. — Сцена третья. Те же и Полоний.
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Трасса


1. Попутчик

Живорез увидел эту девушку в вагоне пригородной электрички и мгновенно возбудился. Он получал особое удовольствие именно от таких девушек и умел выделять их из толпы с первого взгляда. Эта была тоненькой, почти миниатюрной и очень хорошенькой. Но главное заключалось не в том: внешность Живореза мало интересовала, а между ног у всех одно и то же, он-то навидался девичьих промежностей вдоволь. Главное было в выражении чистого и нежного, почти детского лица, на котором гармонично сочетались благородство, доброжелательность и доверчивость.
«Одухотворенное лицо», — говорили люди, с улыбкой глядя на то, что неискушенный в духовности Живорез презрительно называл лицелкой. И момент, когда ужас сгонял с «лицелки» благородство и одухотворенность, превращая ее в уродливую маску обезумевшего, обреченного на смерть существа, приводил Живореза в полнейший восторг.
Именно ради таких моментов Живорез и жил. Воспоминания о них питали его несколько недель, а то и месяцев после смерти очередной жертвы. Первые три-четыре дня воспоминания приводили к возбуждению и оргазмам. Потом яркость ощущений пропадала. Живорез начинал забывать, как именно все было. Как заходилась хрипом избитая, изрезанная ножом окровавленная девушка. Как он, прорвавшись между распахнутых, разбросанных в стороны ножек, вторгался внутрь, одновременно сдавливая девичье горло распяленной пятерней. И как жизнь покидала жертву, а он изливался в нее, рыча и сквернословя до тех пор, пока лицелка не превращалась в застывшую посмертную маску.
Когда же воспоминания, наконец, теряли остроту, Живорез выходил на поиски новой жертвы.
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Девушка сошла с электрички в Репино, Живорез спрыгнул на платформу за ней вслед. Кончался август, и, несмотря на уже наступившие вечерние сумерки, было достаточно тепло. Большинство пассажиров спешило по перрону к зданию станции, а пройдя сквозь него, попадало на большую и хорошо освещенную привокзальную площадь. Меньшинство же, миновав здание, спускалось с платформы на ведущую в восточную часть поселка асфальтированную дорожку. Девушка оказалась среди меньшей группы, и это Живореза вполне устраивало. Держась на расстоянии, он двинулся за ней следом.
Поселка Живорез не знал, в Репино был впервые, но это его не обескураживало. Он привык адаптироваться к обстоятельствам и надеялся на острое, едва не звериное чутье, которое до сих пор никогда не подводило. На счету Живореза было уже больше дюжины жертв. Он знал, что в розыске, но был уверен, что не оставил улик.
Девушка быстро шла по обочине длинной улицы, тянувшейся вдоль путей. В том же направлении вместе с ней двигалось всего несколько человек, и Живорез, обогнав последнего из них, приблизился. Он надвинул на глаза козырек спортивной кепки и шагал теперь метрах в двадцати от будущей жертвы, следя за ее причудливо меняющейся в тусклом свете придорожных фонарей тенью.
Спустя пару минут девушка свернула на уходящую вглубь поселка грунтовку, Живорез скользнул вслед. «Финляндская улица», — прочитал он надпись на табличке дорожного указателя. По Финляндской они прошли с сотню метров, Живорез уже дрожал от едва сдерживаемого нетерпения. Все его чувства до предела обострились, он воображал себя охотником, загнавшим дичь и теперь настигающим ее. Сейчас девушка неминуемо зайдет в какой-нибудь дом, и если окажется в нем одна, то Живорез не заставит себя ждать. Если же в доме будут люди, то придется вернуться назавтра, и тогда все произойдет в лесу, вон он чернеет в паре сотен метров по ходу.
Внезапно Живорез резко остановился и беззвучно выругался с досады. Хлопнула калитка тянущегося вдоль улицы забора, из нее на грунтовку шагнул парень. Он зажег карманный фонарь, луч осветил девушку. Парень заговорил с ней — было слышно, как он поздоровался. Живорез спрыгнул в кювет. Бесшумно ступая, прокрался по нему на десяток метров вперед и, жадно вслушиваясь, замер.

2. Старт

Я знал Катю Соболеву с детства. Мама, пока была жива, мечтала, чтобы мы поженились, ей очень нравилась Катя. Она всем нравилась, потому что была чудной, замечательной девочкой. Приветливой, доброжелательной и донельзя деликатной. Мама говорила, что, когда Катя радуется, ее глаза становятся бархатистыми. А стоит ей улыбнуться тебе, и кажется, будто по щеке нежно провели мягкой кисточкой.
Мне было пять лет, когда дед купил дачу в Репино. Помню, когда мы впервые приехали туда, я был вне себя от детского безграничного счастья. Еще бы: собственная дача, мне завидовали все пацаны во дворе.
Катю привели знакомиться со мной в первый же вечер. Катин дед дружил с моим еще с фронта, и именно он добился, чтобы нам за госцену досталась дача по соседству. Он и привел Катю к нам, едва мы обустроились и сели на веранде пить чай. Я прекрасно помню, как Катин дед хлопнул моего по плечу и сказал:
— Твоему хлопцу невесту привел. Что, разве не красавица девка?
А мой дед, положив руку на мою вихрастую голову, ответил:
— Хороша. Но и наш Ромка, гляди, чем не орел?
Я тогда не нашел Катю красавицей и думаю, что навряд ли показался ей орлом. Я вообще мало внимания обращал на ее внешность, да и на свою тоже. Мы вместе гоняли на велосипедах, купались в заливе и на Щучьем озере, уходили с кем-нибудь из взрослых поутру в лес и возвращались с полными лукошками разноцветных сыроежек. В общем, занимались всем тем, что и положено делать на даче ребятне нашего возраста.

3. Разгон

Первый раз я переспал с женщиной, когда учился в десятом классе. Впрочем, глагол «переспал» не вполне описывал то, что между нами произошло. Моей первой женщиной оказалась разбитная и жалостливая медсестра Люська из онкологического отделения больницы Мечникова. Завотделением пригласил меня в кабинет и сказал, что маме осталось несколько дней, максимум неделя. Люська тогда вышла в больничный коридор вслед за мной и, догнав, взяла за руку. Я даже не помню, плакал в тот момент или нет: голова казалась набитой ватой, перед глазами расплывались мутные круги. Я, как сказала потом Люська, ничего не соображал от горя.
— Тебе надо выпить, — коротко бросила она. — Пойдем, у меня есть немного спирта.
Я механически поплелся за ней. Затем в тесной, заставленной медицинским инвентарем каморке пил неразбавленный спирт прямо из колбы. Больше в памяти не сохранилось ничего, кроме податливой Люськиной груди да еще, пожалуй, густого жесткого подлеска на ее лобке.
Мамы не стало на третий день. На похороны прилетел из Иркутска отец, у которого уже давно была другая семья. Пришли несколько бывших маминых сослуживиц и соседок по дому. Мы отвезли маму на Южное кладбище и оставили там.
Я хотел бросить школу, но отец не позволил. Он прилично зарабатывал на Севере и стал регулярно высылать мне деньги, чего не делал, пока была жива мама.
С Люськой я встречался еще несколько раз. Она приходила ко мне домой, приносила спирт, готовила нехитрый ужин и оставалась ночевать. Она оказалась опытной, изобретательной и многому меня научила. Вскоре, однако, простецкая, бесхитростная Люська стала мне докучать. Отношения начали тяготить. Пару месяцев спустя мы расстались.
После Люськи у меня было еще несколько партнерш. Я даже не могу сказать «любовниц», поскольку ни с одной из них не испытал и намека на чувство. Я был привлекательным парнем, рослым, спортивным, общительным, и отдавал себе в этом отчет. Снять девочку на ночь не представляло для меня проблемы. Некоторые из них после этой ночи навсегда исчезали из моей жизни, другие на короткое время задерживались. И ни одна не задержалась надолго.
Так продолжалось до тех пор, пока я не окончил школу и не поступил в физкультурный имени Лесгафта. Для разрядника по тяжелой атлетике, вольной борьбе и боксу это оказалось легко, несмотря даже на то, что в последний год спорт я забросил.
В Репино я приехал, собираясь подготовить дачу к продаже: в моем положении она была излишней роскошью. Я рассчитывал управиться за пару дней и больше не возвращаться. И остался в Репино на все лето, потому что влюбился. Влюбился в Катю.
Я понял это в первый же день. Утро мы провели вместе, смеясь, болтая и дурачась. Потом она спросила про маму. Я сказал, что мамы больше нет, и Катя заплакала. Она не притворялась расстроенной, не вымучивала стандартные сочувственные слова, а ревела, и я обнимал ее за плечи и чуть ли не утешал. Затем мы добрались по Финляндской до леса, искали на опушке редкие июньские фиалки и большей частью молчали или болтали о ерунде. Наконец вечером Катя ушла к себе в дом, я — к себе, завалился на кровать и собрался заснуть, но не смог. Я маялся, ворочался, вставал и расхаживал взад-вперед по дому, а перед глазами стояла Катя. Смеющаяся Катя, улыбающаяся Катя, плачущая Катя… Катя, вплетающая фиалки в шелковистые темно-русые локоны. Так продолжалось добрых полночи, и я не понимал, что со мной происходит, до тех пор, пока в голову вдруг не пришла естественная и элементарная мысль. Я даже, помнится, остановился, хлопнул себя по лбу и вслух обозвал идиотом.
Я осознал, что люблю Катю.
Мы провели вместе все лето. Три года назад Катин дед умер, так же как и мой, а ее родители приезжали лишь на выходные, так что большую часть дней мы коротали вдвоем. Месяц прошел прежде, чем Катя позволила впервые себя поцеловать. После этого мы целовались уже напропалую, но дальше дело не шло, и к концу августа я дошел до ручки. Мне оказалось недостаточно поцелуев и прикосновений: я попросту хотел Катю. Хотел до одурения и едва справлялся с желанием, извергаясь ночами в постыдных юношеских поллюциях. После них становилось легче, но уже на следующий вечер я возвращался к привычной неудовлетворенности. Несколько раз, когда терпеть оказывалось невмоготу, я терял голову, и мои руки проникали под узкие Катины трусики, но миг спустя я неизменно отступал и сдавался, потому что в ее глазах мгновенно набухали слезы.
— Рома, пожалуйста, — говорила Катя, — не делай этого, я не могу. Я не ханжа, поверь. И это не потому, что хочу выйти замуж девственницей, я понимаю, что сейчас никто так не делает. Я просто не могу, и не настаивай, прошу тебя. Ни к чему хорошему это не приведет.
Я просил прощения и целовал Катю в глаза, пока слезы из них не исчезали. Я не спрашивал ее, любит ли она меня, боясь нарваться на категорическое «нет». Я попросту дурел от любви.
Тридцатого августа, за два дня до начала занятий в вузах, я сделал Кате предложение.
— Ромочка, милый, — сказала она, — я не говорю тебе «нет». Но и «да» не говорю. Мы слишком молоды для семейной жизни, давай отложим хотя бы до следующего лета. И если тогда ты вновь позовешь меня замуж, то я обещаю, что подумаю, и очень возможно…
— Очень возможно что?
— Ромка, нельзя быть таким недалеким, — рассмеялась Катя. — Конечно же, что соглашусь.

4. Промежуточный финиш

Я познакомился с Машей на вечеринке у одного из моих сокурсников. Я пригласил туда Катю, но в последний момент она позвонила и попросила разрешения прийти с подругой. Разумеется, я согласился и через час встретил обеих у метро.
Маша оказалась не просто красива, она была чудо как хороша. Ладная длинноволосая брюнетка с карими, «газельими» глазами.
— Мы учимся в одной группе, — сказала, представив подругу, Катя. — Маша у нас — звезда курса. В нее влюблены все мальчики, которые когда-либо ее видели.
Я произнес мудреный комплимент, запутался в словах и даже покраснел. Девушки хором рассмеялись, и мы отправились на вечеринку.
Там было много музыки, много спиртного и мало места. Машин успех у лесгафтовских повес побил все рекорды: из желающих танцевать с ней выстроилась очередь. Потом объявили белый танец, и Маша, подойдя ко мне и улыбнувшись, сделала книксен. Свет притушили, мы закружились в чем-то медленно-тягучем, томном и выматывающем. Моя правая ладонь слегка касалась ее талии, но внезапно Маша завладела ею, притянула к груди и прижала к ней.
— Нравится? — прошептала она мне на ухо.
Я сбился с шага и едва не отдавил ей ногу. Мне не пришлось отвечать на вопрос, за меня ответила мгновенно наступившая эрекция.
— Ого! — прошептала Маша, прижимаясь к моему бедру. — Убедительно. Хочешь?
Я сглотнул слюну. «Поблагодари ее и уходи, — кричала во мне совесть. — Отшутись, ляпни любую чушь и беги к Кате».
— Да, — хрипло сказал я.
Маша тихо, почти беззвучно рассмеялась, а потом вдруг быстро провела язычком по моей щеке, коснулась им губ и отпрянула.
— Я буду ждать тебя на улице, — прошептала она. — Ты придешь?
У меня закружилась голова, и огни светомузыки завертелись перед глазами фантасмагорическим хороводом пьяных радужных хризантем. «Еще не поздно, — надрываясь, заорала во мне совесть. — Скажи, что никуда не пойдешь, ты, идиот, тряпка!»
Я тряхнул головой. Хризантемы в последний раз крутанулись передо мной и встали. Я не хотел этого говорить. Я не мог. Я не… Я сказал это. Сказал, что согласен.
Маша оказалась фантастической любовницей. Неутомимой, страстной и опытной. Мы не вылезали из постели несколько дней. Через неделю Маша переехала ко мне. Она сказала, что любит меня и что у нее никогда не было такого парня, как я.
Мы прожили вместе всю зиму и ни разу, по обоюдному молчаливому согласию, не заговорили о Кате. Нам было хорошо друг с другом. Мы ходили в рестораны, в музеи, на выставки, и я гордился тем, что, где бы мы ни появлялись, на Машу засматривались парни и глядели на меня с завистью. У нее к тому же не было недостатка в деньгах, я сначала комплексовал по этому поводу, потом привык.
Я познакомился с Машиными родителями, и видно было, что им понравился. Отец, секретарь районного комитета партии, долго расспрашивал меня про жизненные планы. Я наплел все, что в таких случаях полагается, и он остался доволен, пообещав протекцию и содействие.
Любил ли я Машу? Не знаю. Наверное, да. В том случае, если любовью можно назвать желание.
Летом мы разъехались, чтобы, цитируя Машиного отца, проверить чувства. Я уехал на сборы в Латвию, она с родителями — на курорт в Крым. Мы снова встретились в конце августа, и оба с радостью убедились, что желанны друг для друга не меньше, чем прежде. Я повез Машу на дачу в Репино, и там, посреди совершенно феерической ночи, сделал ей предложение.
— Никогда и ни за что, — сказала Маша и, увидев мое вытянувшееся лицо, рассмеялась. — Никогда и ни за что не откажусь, милый.
Я увидел Катю на следующий день. Был вечер, я решил прошвырнуться по улице, пока Маша готовит ужин. Открыл калитку, включил карманный фонарик и в его свете в двух шагах от себя увидел Катю.
— З-здравствуй, — запинаясь, промямлил я. — Здравствуй, Катя. Что-то ты припозднилась.
— Здравствуй, Рома, — тихо ответила Катя. — Извини, дай мне, пожалуйста, пройти.
Я посторонился, и Катя, задев меня краем платья, быстро прошагала мимо. Я вдохнул запах ее духов. Мне вдруг показалось, что меня рванули за сердце и принялись умело его выкручивать. Я, выронив фонарь, отступил и с трудом удержался на ногах. Внутри у меня что-то оборвалось, мысль о том, что я — скотина и подлец, прострелила меня и едва не свалила на землю. Катя уже зашла в дом, там зажегся свет, а я все стоял на месте, не в силах сойти с него, словно у меня отнялись ноги. Наконец медленно, очень медленно, я двинулся к своему дому и поднялся на крыльцо. Открыл дверь, но внутрь не зашел — привалившись к косяку, продолжал смотреть на Катины окна. И внезапно увидел в свете одного из них крадущуюся человеческую фигуру.
Я решил, что мне померещилось. Протер глаза. Фигура исчезла, но спустя пару секунд появилась опять. Человек быстро выпрямился, заглянул в окно и скрылся. Я вновь протер глаза и прождал, стоя на крыльце, минут пять. Фигура больше не появлялась. «Померещилось», — снова подумал я и шагнул через порог.
— Рома, что с тобой? — бросилась ко мне Маша. — На тебе лица нет. Что-нибудь случилось?
— Случилось, — медленно проговорил я. — Только что я видел Катю.
— Вот как, — холодно произнесла Маша. — Рома, я хочу попросить тебя кое о чем. Никогда, ты понял, никогда не говори мне о ней.
— Постой, — я тряхнул головой, собираясь с мыслями. — При чем здесь это? Я видел… Нет, я лишь думаю, что видел какую-то тень возле ее дома.
— И что? — насмешливо спросила Маша. — Это была тень отца Гамлета?
— Это была… Я не знаю. Извини. Я должен пойти и проверить.
— Ты никуда не пойдешь, — твердо сказала Маша. — Ты понял? Никуда. Если ты сейчас уйдешь, то и я немедленно ухожу.
— Маша, бог с тобой, — я изо всех сил старался звучать резонно и сдержанно. — Я лишь пойду и взгляну. Хочешь со мной? Убедимся, что все в порядке, и сразу вернемся.

5. Развилка

— Повторять не буду, — сказала Маша нарочито спокойным голосом. — Если ты пойдешь туда, между нами все кончено.

6. Левый поворот

С минуту я молча смотрел на Машу, потом пожал плечами и сел за кухонный стол. Налил себе из початой водочной бутылки и залпом выпил. Закусил коркой хлеба, отдышался. Потом мы быстро поужинали, и Маша сказала:
— Пойдем, пора спать.
Мы отправились в постель. Маша, стараясь загладить резкость, была особенно нежна. Наконец она заснула, а я так и лежал на спине, не смыкая глаз. Потом поднялся. Осторожно, чтобы не разбудить Машу, оделся и, неслышно ступая, выбрался на крыльцо. Я увидел, что свет в Катиных окнах все еще горит, и посмотрел на часы. Было полтретьего ночи. Я вышел на Финляндскую и быстрым шагом покрыл разделяющее дома расстояние. Перемахнул через низкий забор, подбежал, согнувшись, к окну и заглянул в него.
То, что я увидел, едва не вышибло из меня дух. Я страшно, надрывно закричал и оглох от своего крика. Бросился на крыльцо, рванул дверь и ввалился в дом. На пороге упал, разбил лицо об пол и не почувствовал боли. На коленях, оскальзываясь в крови, я пополз к тому, что осталось от Кати. Дотронулся до нее и завыл. Позже Маша сказала, что я выл, как собака по покойнику. Не знаю, что делал дальше, помню только сбежавшихся на мои крики людей. Кто-то оттаскивал меня от Кати, кто-то прикладывал к лицу мокрое полотенце. Я пришел в себя лишь под утро, когда прикатила милицейская машина и сержант с размаху выплеснул мне в лицо ковш холодной воды.

7. Трасса. Левая ветка

Я женился на Маше, через год родилась Анечка. Несколько лет после этого у нас с Машей было все хорошо. По крайней мере, я так считал. О Кате я почти не вспоминал, а при появлении малейших мыслей о ней гнал их прочь.
Мы закончили вузы. Машу при содействии тестя сразу взяли на должность спецкора в «Смену». Я какое-то время промаялся — вершин в спорте я не достиг. Отбатрачил пару месяцев учителем физкультуры в школе, потом тесть задействовал связи, и я тихо приземлился в аспирантуре на кафедре физвоспитания.
Не знаю, когда именно наша жизнь дала трещину. Возможно, когда выяснилось, что нам с Машей особо не о чем говорить. Может быть, когда я стал подозревать, что у нее на стороне кто-то есть. Весьма вероятно, в тот день, когда уверился в этом. А скорее всего, трещина была всегда, только мы оба напрягали все силы, чтобы склеить ее, а в какой-то момент напрягать перестали.
Трещина превратилась в рваную дыру в тот день, когда я, слегка выпивши, возвращался домой и в метро вдруг увидел Катю. Она замерла в пяти шагах в плотной толпе пассажиров. Люди толкались, переругивались, а Катя, застыв, печально смотрела на меня. Мне показалось, что я пропустил прямой в лицо. Я задохнулся болью, я стоял, стиснутый толпой, не в силах пошевелиться, и судорожно пытался втянуть в себя воздух, и мне это не удавалось.
— Молодой человек, вам плохо? — охнула сидящая передо мной женщина в ярко-желтом плаще. — Да расступитесь же! — закричала она, не дождавшись ответа. — На парне лица нет.
В следующий миг вагон и люди в нем закружились у меня перед глазами. Я отпустил поручень и едва не свалился, но кто-то сзади меня поддержал.
— Садитесь, садитесь, — захлопотала женщина в желтом. — Дайте же ему сесть!
Я упал на сиденье, миг спустя поезд дернулся и остановился. Я сидел, судорожно дыша, и бессильно смотрел на приближающуюся ко мне Катю. Она шла через спешащую на выход толпу, проходя сквозь людей, будто те были бестелесны.
«Это она бестелесна, — понял я. — Но это не Катя, — пришла спасительная мысль, и на секунду я испытал облегчение. — Это же сон, определенно сон. Или мираж, фантом».
— Рома, — тихо сказала Катя, и облегчение сменилось отчаянной болью. — Зачем ты убил меня, Рома?
Не помню, как я добрался до дома и пришел в себя.
— Рома, что с тобой? — заходилась в крике Маша, пока я из горла ополовинивал пол-литровую бутылку водки. — Рома, прекрати, прекрати сейчас же!
Я поставил бутылку на стол, отдышался и сказал:
— Ты надоела мне, шлюха. Я ухожу от тебя. Ухожу прямо сейчас.
Конечно же, я никуда не ушел, зато закатил пьяную истерику, бил посуду, орал, и так продолжалось до тех пор, пока в квартиру не ввалилась бригада скорой помощи.
Мне что-то вкололи, и я, наконец, провалился в сон.
С этого дня я стал попивать. Сначала помалу и усиленно это скрывая, затем все чаще и уже не особо таясь. Катя не являлась мне в течение целого года, а потом пришла опять. На этот раз я увидел ее во дворе, когда гулял с Анечкой. Не знаю, поняла ли дочка, почему отец вдруг выпустил ее ладошку и, постояв несколько секунд на неверных ногах, бессильно завалился в сугроб.
— Я любила тебя, Рома, — сказала Катя, подойдя так близко, что я мог бы, протянув руку, коснуться ее. — Я любила тебя, а ты убил меня, Рома.
На следующий день я написал заявление и отправил его в городскую прокуратуру. Я сознался в убийстве Екатерины Соболевой, совершенном Романом Михалевым при соучастии Марии Паниной, по мужу Михалевой, и просил возбудить против меня и Паниной уголовное дело. Закончилась эта история визитом к психиатру, который долго объяснял мне про подспудное чувство вины и связанные с ним симптомы. Заодно выяснилось, что преступника уже несколько лет как нашли, судили и расстреляли. Им оказался сексуальный маньяк и серийный убийца по прозвищу Живорез. На счету этого Живореза числилось полтора десятка доказанных жертв.
Я видел Катю еще несколько раз, и каждый из них заканчивался для меня мучительным нервным стрессом с последующим запоем. Из аспирантуры меня, естественно, выперли, и какое-то время я не работал. Потом, однако, за дело взялся тесть. Пространно объяснив, какой я мудак, он пристроил меня на номинальную должность ответственного ни за что в комитет по культуре Ленинградской области. Там я развернулся по полной — выпивать теперь можно было, не выходя из кабинета.
На работу я ездил на служебной машине с личным шофером. Так продолжалось до тех пор, пока не подошла очередь на «Жигули». Это была уже вторая машина в семье — Маша разъезжала на подаренной тестем «Волге».
Я неоднократно предлагал Маше разойтись, но она не соглашалась. Нас связывала дочка, да и сам развод мог поломать Машину карьеру и отразиться на служебном положении тестя.
Летели дни, месяцы, годы. Несколько раз меня отправляли на принудительное лечение, после этого какое-то время я не выпивал. Но потом неизменно срывался, и все начиналось по новой.
К знахарке-целительнице Маша притащила меня едва не силой.
— Она творит чудеса, — уверяла Маша, — после нее люди не то что пить бросают — от рака, бывает, излечиваются. Прошу тебя, Рома, вреда ведь от этого не будет. А если что будет, так только польза.

8. Левая ветка. Станция техобслуживания

Я сидел в глубоком кресле за столом в небольшой, но очень светлой комнате и глядел на устроившуюся в таком же кресле знахарку. Идя к ней, я ожидал встретить страхолюдную бабку со злыми змеиными глазами. Теперь приходилось привыкать к тому, что вместо древнего анахронизма передо мной сидела вполне современная, молодая и симпатичная женщина. Глаза, правда, у нее действительно оказались необычными, только не змеиными, а, скорее, кошачьими, большими, круглыми и зелеными. Какое-то время целительница, не поднимая их и опустив голову, молчала, предоставив мне изучать ее. Потом внезапно вскинула на меня взгляд, и я едва не отшатнулся: настолько резким, пронзительным и неприятным он оказался.
— Ко мне редко приходят такие, как ты, — тяжело вздохнув, проворчала знахарка. — Последний раз, помнится, это произошло лет сто пятьдесят назад.
— Простите? — я решил, что ослышался. — Вы сказали «сто пятьдесят лет»?
— Около того. Но я еще не уверена, иногда и такие, как я, ошибаются. Будь так любезен, покажи ладони.
Я ошалело протянул вперед руки. Она взяла их в свои, коротко осмотрела, отпустила и откинулась в кресле.
— Ошибки нет, — сказала знахарка устало. — Тебе тридцать шесть лет. Из них первую половину ты прожил до разлома, вторую — после.
— Извините, не понимаю, — признался я. — Да, мне тридцать шесть, и что с того? О каком разломе речь?
— А вот это тебе виднее о каком. Я лишь вижу, что разлом был. Тот, который твою жизнь надвое развалил.
— Теперь понятно, — буркнул я. — У меня действительно случилась в жизни трагедия. По моей вине, восемнадцать лет назад. Но какое это имеет отношение к…
— А говоришь, что понимаешь, — прервала целительница и усмехнулась кривовато. — Ничего ты не понимаешь. Жизнь у тебя не одна, как у всех прочих. А несколько, как лишь у немногих. Сейчас ты живешь ту, что себе определил, когда случился разлом. Счастливую. Это тебе повезло: редко у кого из таких, как ты, первая жизнь оказывалась счастливой. Значит, на разломе ты верное решение принял. И поэтому несчастная жизнь стороной прошла.
Наступила пауза. Я пытался переварить услышанное. Неожиданно я поймал себя на том, что отношусь к происходящему серьезно, а не как к дурному спектаклю, на который все это сильно смахивало.
— Вы мою жизнь считаете счастливой? — переспросил я, прерывая паузу.
— Я не считаю, я вижу. Живешь ты безбедно, дочь у тебя, жена красавица. На передок, правда, слабовата, ну да таких много. По курортам ездишь, по заграницам. Ешь вкусно, спишь вволю, на работе не горбатишься. Выпиваешь, я гляжу, сильно, да кто сейчас не пьет? Что, скажешь, несчастливо живешь, а?
— Да пропади оно пропадом, такое счастье. «Вкусно, вволю, не горбатишься», — передразнил я знахарку. — Разве в этом дело?
— А в чем же? В этом, в этом. Или, может быть, ты поменять хочешь? На ту жизнь, другую, что после разлома в сторону откололась.
— Хочу, — выпалил я. — Куда прикажете идти менять?
— Да ты уже, считай, пришел. Я твой обменный пункт и есть, если не передумаешь. Что ж, действительно, что ли, рискнешь, парень?
Не знаю, что на меня накатило. Я встал и грохнул кулаком по столу чуть ли не у знахарки под носом, но та даже не шелохнулась.
— Банкуй, — выдохнул я ей в лицо. — Я меняю.

9. Развилка

— Повторять не буду, — сказала Маша нарочито спокойным голосом. — Если ты пойдешь туда, между нами все кончено.

10. Правый поворот

С минуту я молча смотрел на Машу, потом пожал плечами и сел за кухонный стол. Налил себе из початой водочной бутылки и залпом выпил. Закусил коркой хлеба, отдышался. Меня не оставляло гнетущее чувство, что все это однажды уже происходило со мной и закончилось скверно.
Мы быстро поужинали. Ощущение дежавю все усиливалось и под конец стало почти невыносимым.
— Пойдем, пора спать — сказала Маша.
Я встал. Я чувствовал, что сейчас натворю нечто ужасное, и это нечто будет уже не исправить.
Я двинулся к входной двери.
— Рома, не ходи, — встала у меня на пути Маша. — Рома, прошу тебя, не ходи!
Я отстранил Машу и вышел наружу. В Катиных окнах горел свет. Я посмотрел на часы: прошел час с тех пор, как мне привиделась человеческая фигура у нее во дворе.
Я выскочил на Финляндскую. Быстрым шагом преодолел расстояние между домами. Пригнувшись, добрался до освещенного окна и заглянул в него. То, что я увидел, снится мне в ночных кошмарах и по сей день.
Отвратительная волосатая туша нависала над распростертой на полу окровавленной Катей. Ее лицо оказалось повернутым ко мне — боже, что я успел прочитать в Катиных глазах!
Я заорал, нет, взревел и что было сил всадил кулаками в стекло. Оно треснуло, разлетелось, и я, оттолкнувшись от земли, метнулся в обрушившийся град оконных осколков. Перекатился через подоконник, упал, и в следующий миг этот гад бросился на меня. Я умудрился извернуться и из положения лежа встретить его прямой ногой в пах. Он согнулся от боли — я успел откатиться и вскочить на ноги. Кровь заливала мое изрезанное лицо, сквозь марево я едва видел происходящее и лишь в последний момент разглядел у него в руке нож.
Я рванулся к нему, мы, сцепившись, рухнули на пол. Я оказался сверху и секунду спустя сомкнул руки на его горле. Я обезумел от ненависти, я душил его и бил головой об пол, не обращая внимания на ножевые удары. Я продолжал душить и бить даже после того, как он издох.
Потом в доме появились люди, я вскинулся им навстречу, и в этот миг меня, будто кинжалом, пробило болью. Я попытался встать, но боль взорвалась во мне, опрокинула навзничь. Я потерял сознание.

11. Трасса. Правая ветка

Я провалялся в больнице почти полгода. Я стал инвалидом: один из ножевых ударов достиг позвоночника и задел спинной мозг. В результате полностью потеряла подвижность левая нога. Врачи прятали глаза в ответ на вопрос, смогу ли я когда-либо передвигаться без костылей.
Первое время Маша не отходила от моей койки. Потом стала появляться реже, а месяц спустя приходить перестала. Промучившись с неделю, я попросил телефон и позвонил ей. Трубку снял Машин отец. Он велел мне больше не звонить никогда.
Я лежал в двухместной палате, о выписке не могло быть и речи: наряду с травмой спинного мозга у меня нашли множественные повреждения, а один из ножевых ударов пробил легкое и задел аорту. Однажды врач сказал, что у меня было немного шансов выжить, и он сам удивляется, как это мне удалось.
Я валялся на койке, подумывая о том, как бы ловчее наложить на себя руки. Это продолжалось до тех пор, пока дверь в палату не открылась и на пороге не появилась Катя. Я знал, что она тоже в больнице с множественными травмами. Больше я не знал ничего и гнал от себя все мысли о Кате. Воспоминания о том, как увидел ее распростертой под тушей кровавого маньяка, вгоняли меня в бешенство, доводили до рвоты и нервных срывов.
Катя остановилась в дверях. Я смотрел на нее, сжав зубы, едва сдерживаясь, чтобы не заорать. Это была прежняя Катя, она ничуть не изменилась, разве что побледнела и из глаз исчезло то самое выражение доброжелательной доверчивости. Сейчас это были просто Катины глаза, печальные, чистые и беззащитные.
А потом из них брызнули слезы.
— Рома, — сказала Катя сквозь них, — что же я наделала, Рома.
В этот миг во мне что-то сломалось. Я задохнулся перехватившим горло спазмом. Мир накренился, опрокинулся, обрушился на меня. Боже мой, она сказала… Она… она… обвинила в том, что случилось, себя.
Мы с Катей поженились через месяц после того, как меня выписали из больницы. Тот гад, которого я убил, кровавый нелюдь, садист по кличке Живорез, лишил Катю возможности иметь детей. Мы удочерили двухмесячную девочку-подкидыша. Ее назвали Анечкой. Катя бросила университет и устроилась в детский сад воспитательницей, чтобы быть поближе к дочке. Я пошел работать сторожем на склад, на большее я стал не способен. Помимо того, что левая нога так и не обрела подвижность, меня мучили постоянные недуги, хвори и головные боли — последствия так и не залеченной до конца травмы аорты.
Мы еле-еле сводили концы с концами. Обе дачи в Репино пришлось продать — у нас катастрофически не хватало денег. Я неоднократно просил Катю разойтись со мной, она наверняка нашла бы себе подходящего парня, достойного ее и согласного взять вместе с ребенком. Всякий раз после этого Катя плакала, а я просил прощения и уверял, что люблю ее.
Близких друзей у нас не было. Люди, с которыми мы пытались общаться, с удивлением смотрели на Катю, живущую с инвалидом-мужем. Мы оба буквально чувствовали разговоры за спиной. В результате мы превратились в старательно избегающих общества затворников-нелюдимов.
К знахарке-целительнице Катя притащила меня едва не силой.
— Она творит чудеса, — уверяла Катя, — после нее люди не то что на ноги встают — от рака, бывает, излечиваются. Прошу тебя, Рома, вреда ведь от этого не будет. А если что будет, так только польза.

12. Правая ветка. Станция техобслуживания

Я сидел в глубоком кресле за столом в небольшой, но очень светлой комнате и глядел на устроившуюся в таком же кресле целительницу. Вопреки ожиданиям, она оказалась молодой, современно выглядящей миловидной женщиной.
— Ко мне редко приходят такие, как ты, — сказала знахарка. — Последний раз это произошло лет сто пятьдесят тому назад. Разумеется, я не беру в расчет повторные визиты.
— Простите? — я решил, что ослышался. — Вы сказали «сто пятьдесят»?
— Около того. Итак, тебе тридцать шесть лет. Из них первую половину ты прожил до разлома, а вторую — после.
— Извините, не понимаю, — признался я. — Да, мне тридцать шесть, и что с того? О каком разломе речь?
— А вот это тебе виднее о каком. Я лишь вижу, что разлом был. Тот, который твою жизнь надвое развалил.
— Теперь понятно, — буркнул я. — У меня действительно случилась в жизни трагедия. Восемнадцать лет назад. Но какое это имеет отношение к…
— А говоришь, что понимаешь, — прервала целительница и усмехнулась кривовато. — Ничего ты не понимаешь. Жизнь у тебя не одна, как у всех прочих. А несколько, как лишь у немногих. Сейчас ты живешь ту, что себе определил, когда случился разлом. Несчастную. Это потому, что на разломе ты неверное решение принял. И поэтому счастливая жизнь стороной прошла.
Наступила пауза, я пытался переварить то, что услышал. Неожиданно я поймал себя на том, что отношусь к происходящему серьезно, а не как к дурному спектаклю, на который все это сильно смахивало.
— Вы мою жизнь считаете несчастной? — переспросил я, прерывая паузу.
— Я не считаю, я вижу. Живешь ты гол как сокол, дочь у тебя не твоя, жена, правда, красавица. Мучается она с тобой, ей бы другого человека найти. Мучается потому, что любит. Но вот тебя ли или память о том, что ты когда-то для нее сделал? Этого я не вижу. Живете вы — каждую копейку считаете. Едите, что подешевле, носите, что попроще. Никуда не ходите, и к вам никто. Что, скажешь, счастливо ты живешь, а?
— Да пропади оно пропадом, живу так, как живу. «Подешевле, попроще, не ходите», — передразнил я знахарку. — Разве в этом дело?
— А в чем же? В этом, в этом. Что ж, выходит, поменять ты не хочешь? На ту жизнь, другую, что после разлома в сторону откололась.
— Хочу, — выпалил я. — Куда прикажете идти менять?
— Да ты уже, считай, пришел. Я твой обменный пункт и есть, если не передумаешь. Что ж, ты заслужил. Ну, рискнешь?
Не знаю, что на меня в этот момент накатило. Я, опершись на костыли, поднялся и грохнул кулаком по столу чуть ли не у знахарки под носом, но та даже не шелохнулась.
— Банкуй, — выдохнул я ей в лицо. — Я меняю.

13. Развилка

— Повторять не буду, — сказала Маша нарочито спокойным голосом. — Если ты пойдешь туда, между нами все кончено.

14. Последний поворот

С минуту я молча смотрел на Машу, потом пожал плечами и сел за кухонный стол. Налил себе из початой водочной бутылки и залпом выпил. Закусил коркой хлеба, отдышался. Я вдруг почувствовал, нет, не почувствовал — понял, что все это происходит со мной не впервые. Внезапно мне стало жутко, я отчетливо осознал, что в опасности, что мне нельзя, ни в коем случае нельзя выходить из дома.
Маша накрыла на стол, но ни мне, ни ей кусок не шел в горло. Сейчас она скажет «Пойдем, пора спать», — неожиданно понял я.
— Пойдем, пора спать — сказала Маша.
Я встал и двинулся к входной двери. «Не ходи, — забился во мне и рассыпался эхом отчаянно-пронзительный крик. — Не ходи, ты уже однажды прошел через это. Снаружи несчастье, беда и смерть!»
— Не ходи! — закричала за спиной Маша. — Рома, прошу, заклинаю тебя: не ходи! — Она бросилась ко мне, схватила сзади за локти. — Рома, не…
Что-то взорвалось во мне. И я увидел… Увидел отчетливо, как наяву. Это пронеслось передо мной за считаные секунды. Трасса, левая ветка, правая… Все вместе.
Разлом, осознал я. Тот самый, уже дважды разваливший мою жизнь пополам. Теперь он настал опять, мне снова предстоял выбор. Но на этот раз выбор сознательный.
Рванувшись, я высвободил локти, обернулся и схватил Машу за предплечья. Она кричала что-то мне в лицо, я не слышал. Мир замер, и я застыл вместе с ним.
Наверное, прошло всего несколько секунд, а может, и больше — не знаю. Я стал приходить в себя, мир медленно сдвинулся с места, затем поплыл. Я отпустил Машины руки, и она хлестнула меня по лицу. Раз, другой, я не почувствовал боли. Потом мир перестал плыть, дернулся и, набирая скорость, побежал, затем помчался. На ходу он обрел краски и звуки — я снова стал способен воспринимать действительность. На меня обрушился Машин крик, пронзительный, истошный, визгливый. Я отшвырнул ее прочь, метнулся в прихожую и вылетел наружу.
Развилка осталась позади, за спиной. Шатнулась перед глазами и нырнула в ночь левая ветка трассы. Счастливая.
— Рома, вернись! — пронзительно звала откуда-то из сгинувшего счастья Маша. — Верни-и-и-ись!
В Катиных окнах горел свет. Я выскочил на Финляндскую. Бегом преодолел расстояние между домами. Я знал, что сейчас будет. Видел это явственно, до мельчайших деталей, так, словно черную, кроваво-гнойную, несчастную правую ветку трассы озарило вдруг мертвенным бледным светом.
Пригнувшись, я добрался до освещенного окна и заглянул в него. То, что я увидел, снится мне в ночных кошмарах и по сей день.
Я заорал, нет, взревел и что было сил всадил кулаками в стекло. Оно треснуло, разлетелось, и я, оттолкнувшись от земли, метнулся в обрушившийся град оконных осколков, навстречу изуверу с ножом в руке.

Лабынгкыр

Вертолет прошел над озером, над парой грубо сколоченных нежилых срубов, по недоразумению называющихся турбазой, снизился и плавно опустился на заросшую нехоженой травой поляну.
Пилот заглушил двигатель, дождался, пока прокрутится винт, просунул голову в салон и подмигнул пассажирам.
— Приехали. С вещами на выход.
Вертолет был армейским. С пилотом Стас Рогожин сговорился за пять штук и за бутылку первача до озера и десять штук без первача обратно. Обратно лететь предстояло через две недели. Вертолетчик божился, что не опоздает.
Стас первым спрыгнул в траву. Принял у Сашеньки рюкзак со снаряжением, за ним другой, третий. Баул со снастями. Транспортировочную сумку с надувной лодкой, короб со складным транцем и лодочным мотором, две канистры с бензином. Подал жене руку и помог спуститься.
Они познакомились, едва поступив в университет, и со второго курса жили вместе, выхлопотав у завхоза отдельную комнату в общаге. Настоящее имя девушки было Сахаяна, но Стас звал будущую жену Сашей, Сашенькой и Шурочкой с первого дня. Сначала над ним пошучивали — жениться на якутке отваживался далеко не каждый. Потом подшучивать перестали. Сашенька была ладной, дружелюбной, работящей и легкой на подъем. По-русски выучилась говорить без малейшего акцента, а в походах и загородных вылазках ей равных не было. Тайгу и тундру Сашенька знала, как отцовский улус: легко ориентировалась, читала следы и предсказывала погоду точнее любого метеоролога.
Детей Рогожины за семнадцать лет семейной жизни настрогали аж шестерых. С собой, однако, взяли лишь старшего, шестнадцатилетнего Тимку, в обмен на обещание в следующем, выпускном году подтянуть школьные оценки. За остальными взялись приглядывать прилетевшие по такому случаю из Москвы в Якутск родители Стаса.
— Дядя Олег, вам помочь? — задрав голову, спросил соскочивший в траву вслед за матерью с отцом Тимка.
Олег Гордеев, грузный, круглолицый увалень, высунул голову в проем раздвижной двери.
— Да справимся, малец, — пробасил он. — Надюша, Верочка, вылезаем.
Олег со Стасом дружили с армии и не забыли дружбу через два десятка лет после дембеля. Из Питера в Якутск, в гости, Олег прилетал не впервой, но в отпуск на природе, да еще с семьями, сговорились лишь на этот раз. Правда, в отличие от плодовитой Сашеньки, хрупкая, тонкая в кости Надя произвела на свет одну только Верочку. Ладную, русоволосую и сероглазую гордячку, за словом в карман не лезущую.
— Это, значит, оно и есть, озеро? — неуклюже выбравшись из вертолета и оглядевшись по сторонам, осведомился Олег. — Как его, все не запомню, язык сломаешь.
— Лабынгкыр, — подсказал Стас. — Тоже с трудом выговариваю. Что это, кстати, — обернулся он к жене, — означает по-вашему?
Сашенька нахмурилась.
— Яростная рука.
— Эва, — почесал в затылке Олег. — Интересно, как рука может быть яростной.
— Может, — тихо, едва слышно пробормотала Сашенька. — Здесь все может.
От поездки именно сюда, к месту, пользующемуся у якутов дурной славой, она мужа до последнего отговаривала. Но в конце концов сдалась — рыбалка на Лабынгкыре была отменной, лучшей в Якутии, в этом клялись все, кто когда-либо до озера добирался. А рыбаками что Стас, что Олег были заядлыми, поэтому местными дремучими суевериями решено было пренебречь.
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Схоронившись в траве, Хорь с Карзубым проводили настороженными взглядами удаляющийся вертолет.
— Не по нашу душу, — с облегчением выдохнул Хорь, когда стих шум двигателей. — Походу пруха к нам возвернулась, кореш.
Карзубый не ответил. В бегах оба находились вот уже полтора месяца, с мая. Поначалу везло: удалось оторваться от ментов и сбить со следа розыскных псов. Потом везти перестало. Провалившийся в болотную трясину Хорь утопил компас, самое ценное достояние и основную надежду. Сам едва не утоп, Карзубый чудом вытащил. С тех пор шли по солнцу, а в пасмурные дни — куда глядели глаза. Припасы, которые, экономя на лагерных пайках, копили всю зиму, таяли. Вместе с ними таяли и силы. Жилистый, тертый, выносливый Хорь еще кое-как держался. Тощий, доходной Карзубый едва переставлял ноги. Хорь подумывал, что еще день-другой, и напарника придется пустить на жратву. Правда, выиграет от этого Хорь разве что отсрочку: в одиночку, без компаса и огнестрельного оружия, в тайге не выжить.
Теперь же пролетевший над головами, стихший и через полчаса убравшийся восвояси вертолет подарил беглецам шанс.
— Здесь покантуйся, — велел Хорь напарнику. — Схожу посмотрю. Не бзди, с опаской пойду.
Пригнувшись, Хорь припустил к подножию невысокого холма с плешивыми склонами. На карачках добрался до вершины и выглянул в просвет между острыми, зазубренными валунами. С четверть часа внимательно наблюдал за распаковывающими пожитки фраерами. Затем попятился. Осторожно ступая, спустился к подножию и пошагал к напарнику.
— Озеро там, — присев на корточки, сообщил он. — Километрах в полутора. Здоровенное, дальнего берега не видать. На ближнем две хаты. И народ. Походу туристы с вертолета.
— Сколько? — вскинулся Карзубый. — Сколько их?
— Рыл пять или шесть. Верней не скажу, далековато было. Но одна точно баба. А может, и две.
Карзубый присвистнул.
— При оружии?
— Да говорю же, далеко до них было, не разглядел. Но ружьишки наверняка есть.
— Ну и что делать будем?
С четверть минуты Хорь молчал, думал. Затем сказал:
— Что-что. Приглядим за ними. Бог не выдаст, свинья не съест, что-нибудь да подвернется.
— Волыну бы, — протянул Карзубый мечтательно. — Этих бы расшлепали, баб себе забрали. Слышь, а может, так пойдем? Поделитесь жратвой, скажем, люди добрые. Христа ради.
— Ага, — язвительно фыркнул Хорь. — Станут они делиться. Телефоны наверняка есть эти, как их, спутниковые. Цинканут ментам, и примут нас с тобой за милую душу. Повяжут и в стойло.
— А если этими сказаться, геологами? Отбились типа от кодлы.
Хорь хмыкнул.
— Ты на рожу свою посмотри, — посоветовал он. — Какой из тебя геолог? Да и из меня тоже.
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До трех пополудни поудили с берега на спиннинги. Стас и Олег вхолостую, а Тимка одного за другим зацепил трех щурят.
— Удачливый парнишка растет, — заметил Олег, сматывая лесу.
— Да ни при чем тут удача, — улыбнулся Стас. — Тим наполовину якут. Охота и рыбалка у них в крови, поколениями промышляли зверя и рыбу. Я в сравнении с малым — любитель. Он и стреляет как бог. Не целясь и не промахиваясь палит. В прошлом сентябре оленя с двухсот метров уложил, наповал. И на местности ориентируется, будто у себя дома, куда бы ни занесло. В мать, в общем, пошел.
Пока варилась уха, откупорили поллитровку с женьшеневой настойкой, выпили за удачный отпуск, за дружбу, за жен и детей, а под конец за все хорошее.
— На ночь переметы поставим. А завтра на остров сплаваем, — Стас махнул рукой в сторону едва различимого на южном горизонте темного пятна на озерной глади. — Здесь, у берега, пустяки, мелочовка. А там хариусы косяками ходят. И сиги. Сам не был, но парням верю: врать не станут.
Со слов вернувшихся в прошлом году с Лабынгкыра приятелей он пересказал с десяток рыбацких историй, потом охотничьих. Захмелевший Олег одобрительно цокал языком и в предвкушении завтрашнего удовольствия азартно потирал руки.
— Эй, выпивохи, уха готова, — вклинился в байку о полутораметровом налиме Сашенькин голос. — Руки сполоснуть не забудьте.
Солнце растворило лучами мелкие перистые облака и шпарило теперь от души. С озера задувал прохладный, ласкающий кожу ветерок. Трепал ядовито-желтые лепестки лютиков, бледно-голубые соцветия живокости, ерошил языки костра, посвистывал в распахнутой настежь двери сруба, уносился прочь и втягивался в расщелины на пологих склонах подступающих к берегу сопок.
— Так что же, здесь никто не живет? — спросила Надя, покончив с ухой. — Никто-никто?
— Ближайший поселок в ста километрах, — Стас зачерпнул добавку из котелка. — Так что считай никто. Туристы иногда добираются, такие, как мы, но редко. А якуты этих мест сторонятся. Говорят…
Стас махнул рукой и умолк.
— Что говорят? — уточнила Надя.
— Да глупости всякие. Шура моя вон тоже сюда лететь не хотела, до последнего сопротивлялась.
Сашенька поджала губы.
— Это не глупости, — проговорила она строго. — Мой отец не знает грамоты, и деды не знали, и прадеды. Но они были людьми неглупыми и нетрусливыми. Отец однажды ногу в тайге сломал, шестьдесят километров на одной ноге топал и вернулся живым. Дед по матери на медведя в одиночку ходил. Дед по отцу от стаи волков отбился. Прадед… Неважно. Сюда ни один из них бы не сунулся. Ни за какие блага не пошел бы.
— Да почему? — удивилась Надя. — Почему не пошел бы?
— Люди говорят, в этих местах живет… — Сашенька запнулась. — Даже не знаю, как сказать-то.
— Динозавр, — хохотнул Стас. — Типа лохнесского чудовища, только круче.
Сашенька укоризненно покачала головой.
— Сам ты динозавр. Зверь здесь живет, огромный, жестокий и свирепый. Его называют лабынгкырским чертом.
— И где именно он живет? — заинтересовался Олег.
— Этого никто не знает. Но видели его и в воде, и на суше. Издалека. А те, которые вблизи видели, ноги унести не успели.
— Не понимаю, — развел руками Олег. — Если твои сородичи сюда не ходят, то как они его видели?
— Не они, — терпеливо объяснила Сашенька. — Однажды, я тогда еще девчонкой была, в улус пришел человек, старатель из партии, что на притоках Индигирки золото промышляла. Был этот человек не в себе, потому что из всей партии в живых один он остался.
— Остальными динозавр позавтракал, — подмигнул Стас. — А мужиками, что в прошлом году сюда летали, и в позапрошлом, и три года тому, и пять, почему-то побрезговал. Сдох, видать.
Сашенька насупилась и отвечать не стала.
— Мам, мне это не нравится, — подалась к Наде Верочка. — Пап, дядя Стас, а давайте отсюда уйдем, а? Вдруг здесь и вправду чудище?
Олег досадливо крякнул.
— Байки они байки и есть, — сердито проворчал он. — Охота людям плести всякую чушь. Извини, Саша, не про тебя будь сказано.
— Пап, а если взаправду?
— Так, — Надя поднялась с поставленного на попа чурбака. — Давайте мы про это больше болтать не станем. Легенды легендами, а настроение испортилось.
До вечера распаковывали пожитки, обустраивались. Помалкивали. В срубах решили не ночевать, так что, когда солнце завалилось за горизонт, поставили палатку и детям скомандовали на боковую.
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— Тим — это Тимофей или Тимур? — спросила влезшая в спальный мешок Верочка.
— Ни то ни другое. Тимир. Так звали легендарного якутского героя. Имя означает «железо».
— А ты, Тимир, в этого зверя, ну, который здесь живет, веришь?
Тимка крякнул, ловко нырнул в спальник, застегнул молнию.
— Как тебе сказать… С одной стороны, я ни во что такое не верю. Ни в чертей, ни в злых духов. С другой — понимаешь, народные сказания не на пустом месте слагались. Якуты говорят: без ветра дерево не качается. Ну, в смысле дыма без огня не бывает.
— Другими словами, ты допускаешь, что чудище есть. И что, боишься?
С полминуты Тимка молчал, думал. Затем сказал:
— Вот увижу его, тогда и буду бояться.
— И что сделаешь? Драться с ним будешь?
Тимка хмыкнул.
— Я что, на идиота похож? Ноги сделаю. И тебя с собой прихвачу. Все, давай спать, а? Завтра вставать спозаранку.
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Стас поднялся затемно, когда остальные еще спали. Подсвечивая фонариком, подключил компрессор. Накачал лодку, спихнул ее в воду и подвесил транец с мотором. Затем занялся снастями и снаряжением. Сонный, зевающий Олег застал друга за придирчивым осмотром двустволки.
— А ружье-то зачем? — поинтересовался Олег. — На острове что, дичь водится?
— Да какая там дичь. Так, на всякий случай прихватим. Другую здесь оставим, Шуре с ней будет спокойнее.
— Она что же, с нами не поплывет?
Стас крякнул с досадой.
— Она якутка, понимаешь, пускай и цивилизованная. Для якутов здешние места — табу. Отправиться сюда она с грехом пополам согласилась. Но не более. Это все равно что для атеиста церковь. Зайти может и зайдет, но молиться или исповедоваться не станет. В общем, буди народ. Завтракаем и отчаливаем. Подкрепиться как следует надо, на целый день уходим.
В первых солнечных лучах вскипятили чайник. Зябко поеживаясь, расселись вокруг костра.
— Тебе не боязно одной-то? — осторожно спросила Сашеньку Надя. — Может, с тобой остаться?
— Моим страхам компания не поможет, — в ответ улыбнулась та. — Они не в голове у меня, а в крови. Не волнуйся: я справлюсь. Давайте, едоки, наворачивайте, там вам не до еды будет.
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Распластавшись на вершине холма, Хорь и Карзубый ждали, когда исчезнет из виду лодка.
— Оставшегося придется мочить, — шепотом озвучил общие мысли Карзубый.
— Оставшуюся, — поправил Хорь. — Это походу баба.
— Да ну?!
Хорь не ответил. От голода крутило в желудке, отзывалось слабостью в ногах и туманом в голове. Он осторожно выглянул в просвет между камнями, наметил маршрут. С минуту прикидывал, как все будет. Сжимая в ладони тяжелый, сбалансированный, сработанный умельцем на зоне нож с резной рукоятью, молчал. Затем подался назад и обернулся к подельнику.
— Значит, так, — цедя слова, сказал Хорь и махнул ножом в сторону запада. — Видишь ту кучу камней на берегу?
— Ну.
— Туда выходит распадок, — я еще вчера присмотрел. — Дотуда дойдем скрытно. Там подождем, пока она замахнет в хату. Дальше рывком. Метров двести вдоль берега, на виду. Если засечет, может пальнуть. Но других шансов нет. Понял? Все понял?
Карзубый ощерился.
— Как не понять. Рискнем, не впервой.
— Тогда все. Пошли.
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Набегающие фигуры Сашенька увидела слишком поздно. Навык, унаследованный от предков, сработал: она рванулась к двустволке, вскинула ее навстречу ворвавшемуся в сруб рослому детине с мосластыми кулачищами, покатым волчьим лбом и блеклыми, будто вылинявшими глазами, но выстрелить не успела. Детина ногой подбил ствол. Вывернувшийся у него из-за спины второй, тощий, всклокоченный, с маху полоснул заточкой Сашеньку по лицу.
Ружье отлетело в сторону. Сашенька отшатнулась, рухнула навзничь. Рослый подскочил, удар ногой в висок вышиб сознание.
— Чурка, — пренебрежительно бросил Хорь. — Хер с ней, и такая сгодится. На стреме постой.
Он стянул с бесчувственной Сашеньки верхнюю одежду, за ней нательное белье. Рывком разодрал трусики и взгромоздился сверху. С четверть часа исступленно вторгался в нее, затем излил семя и отвалился в сторону.
— Давай, твоя очередь, — выдохнул Хорь. — Только быстро.
— По жбану ей дай, — расстегивая мотню, попросил Карзубый. — Чтоб не очухалась.
Очухалась избитая, изрезанная, исколотая заточками Сашенька лишь за полминуты до смерти. Ей еще хватило сил спихнуть с себя насильника и потянуться к его горлу. Больше сил не хватило ни на что. Рослый с выцветшими глазами всадил Сашеньке под лопатку нож. Второй подхватил двустволку, прикладом размозжил череп. Следующие полчаса Сашеньку насиловали вдвоем уже неживую.
— Все, — Хорь наконец поднялся, натянул робу, харкнул на распластанное на дощатом полу растерзанное тело. — Берем добро и уходим.
— Сперва пожрем, — предложил Карзубый.
— В пути пожрем, на ходу. Здесь задерживаться нельзя.
Час ушел на сборы. Провизию, выпивку, курево, теплую одежду, котелок, чайник и карты местности распихали по рюкзакам. Карзубый топором развалил аккумулятор, затем компрессор, растоптал кирзачами радиотелефоны, коммуникатор и планшет. Хорь опорожнил канистры, повредил снасти, закинул на плечо двустволку и нацепил на запястье компас. Когда солнце преодолело половину утреннего пути от горизонта к зениту, навьюченные рюкзаками подельники выбрались из сруба наружу и в обход озера припустили на юго-восток.
— Вот свезло так свезло, — радовался Карзубый, на ходу выковыривая пальцам из банки тушенку и отправляя в рот. — Слышь, кореш, может, вмажем?
— Я тебе вмажу, фраер, — вызверился на подельника Хорь. — Жить надоело, что ль? Оторвемся, тогда и вмажем.
— Ладно. Ты пахан, тебе решать.
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— Не отвечает что-то, — Стас озадаченно повертел в руках радиотелефон.
Олег почесал в затылке.
— Связи нет, — предположил он. — Глухомань же.
— Наверное. Но неспокойно мне что-то.
К трем пополудни Стасу стало не до сигов и хариусов. Небо затянуло тучами, пошел мелкий косой дождь. Сашенька по-прежнему не отвечала на вызовы.
— Разрядился почти, — Стас упрятал радиотелефон в карман ветровки. — Знаете что: мы с Тимкой обратно сплаваем. Убедимся, что все в порядке, и вернемся за вами. За пару часов обернемся.
— Ладно, — Олег принялся сматывать лесу. — Договорились…
Тимка понял, что случилась беда, когда до берега оставалось еще добрых полкилометра. Он привстал с лодочной банки, вгляделся сквозь косую морось дождя, затем обернулся к отцу.
— Там кто-то был, — выдохнул Тимка. — Вещи по берегу разбросаны.
Стас стиснул челюсти.
— Мама где?
— Не видно ее, — у Тимки задрожали ладони, дернулся на тощей мальчишеской шее кадык. — Дверь настежь распахнута.
Стас сорвал с плеча двустволку.
— Здесь сиди, — рявкнул он, когда лодка ткнулась носом в береговую кромку.
Прыжком вымахнул на берег, с ружьем наизготовку рванулся к раскрытой двери. На пороге споткнулся, рухнул на колени. Подвывая по-волчьи, пополз к тому, что осталось от жены. Ткнулся головой в успевшее окоченеть изуродованное тело.
Четверть часа спустя Стас, давя в глотке слезные спазмы, рявкнул застывшему с отрешенным лицом Тимке:
— Садись в лодку! Заберешь всех с острова. Бензина осталось на полдороги, обратно на веслах пойдете.
Тимка вскинул голову.
— А ты?
— Я вас здесь подожду. Все. Все, я сказал! Ступай.
Когда лодка с ссутулившимся на носу Тимкой скрылась из виду, Стас с минуту молча постоял рядом с женой. Затем рванулся, выскочил из сруба наружу. Дождь перестал, сквозь прорехи в сизом, затянувшем небо саване пробилось солнце.
Пытать следы Сашенька учила мужа не раз. Четвертью часа позже он понял, что убийц было двое, и определил направление, в котором они ушли. Закинув двустволку на плечо, Стас бросился на юго-восток. Несколько раз он сбивался, возвращался назад, туда, где еще не поднялась смятая ботиночными подошвами трава. Затем снова брал след. Полтора часа спустя Стас наткнулся на жестяную банку из-под тушенки с остатками жира на дне.
— Не уйдете, — процедил он. — Не выйдет. Здесь ляжете.
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— Все, сил больше нет, — взмолился Карзубый, когда стало смеркаться. — Передохнем, а?
Хорь обернулся через плечо, смерил подельника оценивающим взглядом. Прикинул шансы. До железной дороги километров триста. С картой, компасом, оружием и запасом жратвы он доберется недели за полторы. Напарник становился обузой.
— Ладно, привал. — Хорь сбросил рюкзак. — Полчаса.
«Мочкануть его прямо сейчас, что ль? — прикинул он, глядя на развалившегося в траве подельника. — Или денек-другой повременить?»
— Давай здесь заночуем, — предложил Карзубый. — Оторвались уже, сколько можно ноги давить. Пожрем как люди. Вмажем.
Хорь не сразу ответил. С одной стороны, предложение выглядело заманчивым. Они оба сильно устали и оголодали. С другой — опыт битого, бывалого зэка подсказывал, что осторожность лишней не бывает. И что опередить возможную погоню на шесть часов и двадцать километров недостаточно. Кто знает, какими навыками обладают отплывшие на лодке фраера. И кто знает, не вызвали ли они уже подмогу.
«Пускай поживет пока, — решил Хорь. — Если что — они разделятся, и слабак оттянет ментов на себя».
— Полчаса, я сказал, — буркнул Хорь вслух. — И топаем дальше. Понял? Все понял? Тогда закройся.
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Отмахивая веслами, Олег напряженно думал, что теперь делать. В голову не приходило ничего. Надя с Верочкой боязливо жались друг к дружке на корме. Пацан-полукровка угрюмо молчал — с той минуты, как сообщил о смерти матери, он не проронил ни слова.
— Тим, — позвал наконец Олег, — мы понимаем, как тебе тяжело сейчас. И сочувствуем. Но скажи: кто мог это сделать?
Пацан дернулся, бросил весла, уткнулся лицом в ладони.
— Они и нас, — выкрикнула Верочка. — Они и нас теперь убьют!
Тимка вскинул голову.
— Не убьют. Это трусливые твари, они уже далеко.
— Кто?! — заблажила Верочка. — Кто «они»?
— Беглые зэки, изуверы, нелюди. Больше некому. Убили маму. Забрали все, что у нас было, и унесли ноги.
— Вообще все? — механически уточнил Олег.
— Все. Что не унесли с собой, поломали. Завтра мы похороним маму и решим, что делать.
До берега добрались, когда начало уже смеркаться. Ни Стаса, ни единственного на всех ружья в ветхих жилищах, названных по недоразумению турбазой, не оказалось.
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К восьми вечера ветер разогнал тучи, в небесный путь отправилась полная луна. Стас остановился. Идти в вязких молочных сумерках полярной белой ночи было можно. Но не пытать следы: для этого был необходим навык таежника — тот, которым в избытке владели Тимка и покойная Сашенька.
Лишь теперь несчастье захлестнуло Стаса. До этого злость и решимость догнать беглецов и поквитаться не давали расслабиться. Теперь же горечь утраты сдавила сердце, подломила колени, дрожью отозвалась в руках. Стас тяжело опустился на ближайший валун, двустволка выпала из ладоней. С полчаса несвязные мысли о том, что пережила Сашенька перед смертью, и о том, как жить без нее дальше, вытеснили из головы все прочее. Потом, собрав волю, Стас взял себя в руки.
У преступников пять-шесть часов форы. Но они навьючены рюкзаками, он же идет налегке. Необходимо поспать, осознал Стас. С рассветом он поднимется и пойдет дальше. Если повезет, настигнет беглых уже завтра. Стас поднялся с камня, на котором сидел, и в этот момент с юга донесся звук, странный, диковинный, чуждый таежной тишине. Походило на то, будто кто-то неведомый методично и неторопливо колотил по земле кувалдой. Стас замер, всмотрелся в ночное марево, но не разглядел ничего. Звук на минуту стих, затем повторился — гул от мерных, прерывистых ударов накатывал из ночи, долбил в барабанные перепонки, туманил голову.
Стас почувствовал, как страх охватывает его, наваливается, сковывает движения, разгоняет сердце и леденит кровь. Он всмотрелся в темноту до рези в глазах и, наконец, различил мутный, раскачивающийся силуэт метрах в трехстах.
«Топот, — понял Стас. — То, что звучит как размашистые удары, на самом деле поступь исполинского существа. Того самого. Которого он в шутку назвал позавчера динозавром».
Звук стих, силуэт растворился в ночном мареве. Стас обессиленно опустился на камень. Горе, злость, решимость вылетели из него, как не бывало, и сменились страхом. Нутряным, животным ужасом перед неведомым зверем.
«Те, кто видел его вблизи, ноги унести не успели», — вспомнил Стас слова покойной жены.
С полчаса он давил в себе мучительное желание вскочить и немедленно бежать прочь. Когда подавить наконец удалось, поднялся, огляделся по сторонам. Присмотрел заросли кедрового стланика метрах в пятидесяти. Минуту спустя Стас наломал податливых, остро пахнущих хвоей ветвей, выстелил на земле, улегся. Натуго затянул капюшон, упрятал ладони за пазуху и закрыл глаза.
На рассвете он вынырнул из дремы, вскочил. Первые солнечные лучи лениво, словно нехотя разгоняли вязкие хмурые сумерки. Листья крапивы, кипрея и толокнянки плакали росой, стылый ветер с севера проникал под ветровку, студил кожу. Стас нашарил в кармане хлебную горбушку и полиэтиленовый пакетик с липким шматом теста внутри — приманку, что брал с собой на вчерашнюю рыбалку. Давясь, проглотил. И, стараясь ни о чем постороннем не думать, поспешно зашагал на юго-восток.
Через четыре часа он наткнулся на место привала. Осмотрел разбросанные по смятой траве пустые консервные банки, обертку от пачки с печеньем, с десяток окурков и двинулся дальше.
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— Слышь, кореш, это чего?
Хорь поравнялся с напарником. Из-под прищура оглядел здоровенную вмятину в земле, за ней другую, метрах в двух с половиной от первой. Осмотрелся. Вмятины шли в два ряда с юго-запада на северо-восток. Откуда-то налетела волна смрада, гнилостного, удушливого.
— Пес его знает, — поморщился Хорь. — Ну и вонища.
— Будто слон прошел, — озадаченно пробормотал Карзубый. — Или стадо слонов.
— Нет здесь слонов, баклан, — одернул подельника Хорь. — И вообще никого нет.
— А насрал тогда кто? — Карзубый мотнул головой в сторону бурой кучи конической формы поодаль. Была куча высотой с добрых полметра и изрядно смердела. — Или это, по-твоему, не говно?
— Походу, говно, — согласился Хорь. — И хер с ним. Золотарь я, что ли? Все, потопали.
— Стремно что-то, — озираясь на ходу, пожаловался Карзубый. — Неспроста это. Какая-то тварь здесь живет, гадом буду. Или твари.
Хорь не ответил. До полудня, не останавливаясь, шли по компасу. Затем Карзубый начал уставать и ныть, что надо бы дать роздых ногам.
— Хер тебе, — рявкнул на подельника Хорь. — До вечера никаких привалов. Когти рвать надо! Если не хочешь, чтоб в следующий раз эти твари насрали тобой.
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— Сбежал твой дружок, — отозвав Олега в сторону, прошептала Надя наутро. — Бросил нас и сбежал.
Олег покосился на угрюмо уставившегося в землю Тимку. Тот, похоже, спать не ложился совсем.
— Стас не такой, — возразил Олег. — Не мог он бросить. Ни сына, ни нас.
— Тогда где он? И что нам теперь делать?
— Прежде всего похоронить убитую.
Могилу рыли вчетвером всеми подручными средствами, что остались после разгрома. Молчали. Когда солнце встало над сопками, окоченевшее Сашенькино тело засыпали землей.
— Отче наш, во имя м-м… — начала было Надя.
— Не надо молитв, — угрюмо перебил Тимка. — Ни Христу, ни Айыы Верхнего мира, никому.
— Не надо так не надо, — согласилась Надя. — Может, ты скажешь, что нам теперь делать?
— Ждать.
— Чего ждать, кого? — заблажила Верочка. — Я не хочу никого ждать! Надо бежать отсюда. Здесь оставаться нельзя. Или убьют всех нас.
Олег с Надей переглянулись.
— Мне кажется, — осторожно проговорил Олег, — Вера права.
Тимка скривил губы.
— Ближайший поселок в ста километрах к западу, — бросил он. — На пути болота, топи, напрямик не пройти. Вы не дойдете — сгинете в тайге. Железная дорога втрое дальше. Это на юго-востоке, болот там нет, но вы тоже не дойдете, заблудитесь.
— Почему «вы»? — выкрикнула Верочка. — Ты не пойдешь с нами?
— Я дождусь отца.
— Да не придет твой отец, — со злостью выпалила Надя. — Хотел бы, давно б уже пришел. Может, его и в живых-то нет.
Тимка пожал плечами.
— Уходите. Я вас не держу.
Олег помедлил, утер со лба пот.
— Не будем паниковать, — предложил он. — С голоду мы не помрем. Снасти есть — рыбы наловим. В лесу грибы, ягоды. Нам десять дней продержаться осталось.
— Одиннадцать, — поправила Надя.
— Ну одиннадцать. И потом, Стас же, наверное, договаривался с пилотом, что будет звонить. Возможно, тот, не дождавшись звонка, прилетит раньше.
— А если не прилетит?
Олег вздохнул.
— Выбора нет, — подытожил он. — Без проводника мы не дойдем. Остаемся.
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Взобравшись на вершину одинокой скалы, причудливыми очертаниями напоминающей косой шлюпочный парус, Стас увидел костер. С полчаса он пристально разглядывал две ссутулившиеся фигуры по обеим сторонам от кострища. Трижды брал то одну из них, то другую на прицел, но всякий раз сдерживался. Попасть с такого расстояния для средней руки стрелка было немыслимо.
— Ладно, поживите до ночи, — решил наконец Стас. — Недолго осталось.
Он дождется, когда эти уснут, и тогда поквитается — без сомнений и жалости. Подберется к спящим и застрелит обоих в упор, с пяти шагов. Хорошо бы не наповал, чтобы успели помучиться перед смертью. А впрочем, неважно: главное, что они сдохнут, пускай и без мучений.
Когда костер прогорел, беглые улеглись, а тучи заволокли луну, Стас поднялся. Осторожно и бесшумно ступая, стал спускаться по склону.
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Хорь рывком вынырнул из сна — сработало острое, под стать звериному, чутье на опасность. Оно и прежде выручало не раз — и на малолетке, и в тюрьме, и на зоне.
Не меняя позы, Хорь вслушался и вгляделся в ночь. Расслышать не удалось ничего, кроме раскатистого, с присвистом храпа, что издавал Карзубый. Хорь матюгнулся сквозь зубы, а миг спустя увидел в полусотне шагов мужскую фигуру с ружьем в руках.
Хорь привычно и хладнокровно подавил хлестанувшую по сердцу волну страха. Скосил глаза на притулившуюся к сосновому стволу в пяти шагах двустволку. Прикинул шансы. Добраться до ружья и выстрелить первым он не успеет. А значит… Медленно, осторожно, будто во сне Хорь повернулся на бок. Из рукава скользнул нож, резная рукоять легла в ладонь. Мужик с ружьем приближался. Затаив дыхание, Хорь ждал. Когда пришлый оказался в полутора десятках шагов, коротким, резким движением метнул нож и рванулся к двустволке.
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— А говорил, ноги сделаешь и меня с собой прихватишь, — укоризненно сказала Верочка. — Что ж не делаешь ноги, Тимир? Со мной вместе. Или заплутать боишься без компаса?
Тимка вскинул голову.
— Я заплутать не могу, компас у меня в голове.
— В голове… Тебе сколько, шестнадцать?
— Почти семнадцать.
Верочка оглянулась по сторонам, облизнула губы.
— Предки за ягодами пошли, — обронила она. — Хочешь?
— Нет, спасибо. Я сыт.
— Да не ягод, дурень. Или непонятно, о чем спрашиваю?
Тимка растерянно заморгал.
— Т-ты в-всерьез? — запинаясь, пробормотал он.
— Всерьез. Не волнуйся, мне не впервой. Но не за просто так. Я хочу уйти отсюда. Я боюсь, понимаешь? Отчаянно боюсь здесь оставаться. Я две ночи не спала — меня колотит от страха, сама не знаю почему. Что скажешь?
— Ты что же, — Тимка сощурил и без того узкие глаза, — меня покупаешь?
— Думай что хочешь. Тебе понравится, обещаю, но больше предлагать не стану. Решай.
Тимка сглотнул слюну.
— Ладно, — выдохнул он. — Но я как бы… Я не умею.
— Тебе и не надо уметь. Я сама все сделаю. И сейчас, и когда захочешь. Только забери нас всех отсюда. Пожалуйста!
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Нож пробил грудину, швырнул Стаса на землю. Падая навзничь, он выстрелил, пуля ушла в небо. Двустволка вылетела из рук, зазвенела о камни. Превозмогая боль, Стас ухватил рукоять ножа обеими руками, из последних сил вырвал лезвие. Краем глаза он увидел взявшего его на прицел детину.
«Вот и все, — отрешенно подумал Стас. — Сейчас он меня застрелит».
Детина почему-то не стал стрелять. Вместо этого он попятился, гаркнул что-то, но что именно, Стас не разобрал, потому что сзади, из-за спины, на него обрушился рев. Оглушительный, страшный, надтреснутый, будто стая воронья разом каркнула в мегафон.
Опираясь на локти, Стас приподнялся с земли. Молодчик с ружьем опрометью бежал прочь. Другой, тощий, скособоченный, семенил за ним вслед. Стас оглянулся и обмер.
На него, раскачиваясь на ходу, надвигалось исполинское чудовище. Оно походило на гигантского, раздувшегося до неимоверных размеров вепря, насаженного на столбообразные задние конечности и выпроставшего из уродливого тулова изломанные, суставчатые передние. Исполинская кабанья башка с раззявленной клыкастой пастью и парой круглых гнойно-желтых глаз раскачивалась в такт поступи.
Когда чудовище оказалось в пяти шагах и на Стаса обрушилась волна нестерпимого, удушливого смрада, он заорал. Последним усилием рванулся к ружью, зная, понимая уже, что пулей эту тварь не остановить, даже если он успеет выстрелить.
Он не успел. Левой лапой исполинская уродливая тварь схватила Стаса, вздернула. Махом правой снесла голову. Взревела, швырнула обезглавленную добычу на землю и принялась пожирать.
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Хорь не знал, сколько времени, надрывая жилы, уносил ноги. Он остановился, лишь когда полностью выбился из сил. Оглянулся — подельника видно не было. Хорь и не заметил, когда тот отстал.
На восточном горизонте занималась заря. Хорь бессильно повалился в траву, с четверть часа недвижно лежал на спине, раскинув руки, ловя лицом первые солнечные лучи и ни о чем стараясь не думать. Затем поднялся и, стиснув зубы, пустился в обратный путь. Он никогда не был трусом, но сейчас страшился отчаянно и на северо-запад шагал, собрав воедино остатки решимости и воли.
На пропавшего напарника Хорю было наплевать. Но там, на месте ночного привала, остались рюкзаки со жратвой. Кем бы ни была давешняя тварь, рюкзаки она вряд ли тронула, насытившись несостоявшимся мстителем. Как чудовище расправилось с ним, Хорь видел, когда, улепетывая, обернулся на бегу.
Сбиться с пути ему не грозило — вершина одинокой причудливой скалы, похожей на косой парус, виднелась на горизонте. Часа за три он дойдет. Но там…
«Хищники охотятся по ночам, — уговаривал себя Хорь, отгоняя страх. — Днем они отсыпаются в норах, в логовах. По всей видимости, это логово там и есть — недаром тварь появилась неожиданно, будто выросла из-под земли. Сейчас она насытилась и будет до ночи спать. Забрать добро и унести ноги успею».
На то, что осталось от подельника, Хорь наткнулся, когда до подножия похожей на парус скалы оставалось каких-то полчаса ходу. Нижней половины тела у Карзубого больше не было. Остатки верхней забились под ствол палой сосны. Правая половина лица превратилась в кровавое месиво. Свернутая на сторону голова с укоризной глядела на живого напарника левым глазом.
Хорь, ни в бога, ни в черта не веривший, перекрестился. С минуту он колебался, затем двинулся дальше. Ускорил шаг, побежал. Через двадцать минут он добрался до места ночной стоянки. Уцелевшие рюкзаки стояли рядышком в корневищах чахлой сосенки. Хорь хапнул свой, подумал, что надо бы прихватить и второй, но скосил глаза на разбросанные по сторонам обглоданные кости, затем на забившуюся под лесной выворотень голову ночного мстителя и перерешил. Убраться следовало как можно скорее, лишняя ноша замедлит его.
Хорь с сожалением поглядел на зарывшуюся в траву двустволку и отказался от нее также.
«Рюкзак один, пушка одна, монстр один, зэк один, жмуров двое, — проделал нехитрый подсчет Хорь. — Стало быть, два — число несчастливое».
Отбросив колебания, он поспешно зашагал, откуда пришел.
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С каждым часом Тимка все больше и больше мрачнел. Обещание Верочка сдержала — ему понравилось. И в первый раз, и ночью, когда девушка пришла к нему в сруб и принялась раздеваться.
— Не волнуйся, — прошептала Верочка, оставшись в чем мать родила, — предки знают. Мне почти девятнадцать, так что…
Наутро они увязали в котомки наструганную ломтями жареную рыбу. Наскоро собрались и без лишних слов двинулись в путь. До железной дороги Тимка обещал довести за неделю. Первые сутки прошли без приключений, но уже на утро вторых он, будто встревоженный пес, стал то и дело останавливаться, вглядываться в землю у путников под ногами, в окрестный ландшафт, во что-то невидимое для прочих и явно ведомое ему одному.
— В чем дело, Тим? — не выдержал Олег после того, как проводник прекратил обнюхивать землю, на что ушло добрых четверть часа. — Ты же сам говорил: надо спешить.
С минуту Тимка молчал. Затем сказал, щурясь на умостившееся в зените солнце.
— Они все здесь прошли. Беглые зэки. И мой отец.
Олег почесал в затылке.
— Откуда известно?
— Окурки. Свежие. И еще, — Тимка разжал ладонь, показал черный полиэтиленовый обрывок. — Это отец оставил. В нем крошки теста. Приманка. Само тесто он съел.
— Вот, значит, как, — задумчиво протянул Олег. — Надя, иди сюда, — позвал он. — Слышишь, что пацан говорит? Не бросил нас Стас. Он за этими погнался. Значит, скоро встретимся.
Тимка покачал головой.
— Нет. Не встретимся. Отец давно должен был их догнать.
— Понятно, — выдохнула подоспевшая Верочка. — Думаешь…
— Не думаю, — Тимка потупился. — Знаю. Он погиб. Иначе давно бы вернулся. А эти, возможно, живы.
Олег с Надей переглянулись.
— И что? Что теперь? — истерически выкрикнула Надя. — Надо возвращаться. Иначе они прикончат и нас.
— Не думаю, — Тимка вскинул на нее взгляд. — Здесь еще кто-то был. И не только здесь — следы везде. Разной давности, но везде. По всей округе. И этот «кто-то» — не человек.
— Как это? — ахнула Верочка. — Как это не человек? Кто же тогда?
— Не знаю. Наверное, зверь. Видать, тот самый. Огромный, метров семь в холке. И плотоядный.
— Боже мой, — простонала Надя. — Что же нам делать?
Тимка скривил губы.
— Мои предки по матери недаром обходят эти места стороной, — сказал он. — Я, как и вы все, принимал легенды за суеверия. Больше не принимаю. От этого не спрятаться. Нигде. Нам или повезет, или нет. Идем дальше.
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На закате четвертого дня пути Хорь вышел к реке. Он извлек из рюкзака карту и, матерясь от усердия, с полчаса елозил по ней заскорузлыми пальцами с обкусанными ногтями. Когда стемнело, Хорь пришел к выводу, что добрался до Ноторы, километрах в ста к западу от устья, где та впадает в Алдан.
Хорь мысленно поздравил себя: если он не ошибся, то до железки осталось недалеко. За двое-трое суток он доберется. Дальше просто: вдоль путей дотопает до ближайшей станции, дождется, когда на ней остановится поезд, и поедет себе с ветерком куда подальше. В какой-нибудь глухомани сойдет. Прибьется к бичам, которых в местных поселках с избытком и которые у пришлых документов не спрашивают и сами их не имеют. Прокантуется с ними год-другой и рванет когти. К тому времени менты уже наверняка спишут пропавшего без вести зэка в покойники.
Оставалось лишь пересечь реку, узкую, мелководную, но с быстрым течением и ледяной водой.
Ништяк, решил Хорь. Бог не выдаст, свинья не съест. Он дождется утра и перейдет реку вброд. Авось ноги не отморозит. А отморозит — тоже не беда: отогреется у костра.
Цель была близка — рукой подать. Хорь вытащил из рюкзака пузатую бутыль с женьшеневой настойкой. До сих пор он воздерживался от спиртного, но сейчас не грех было и выпить.
— Извиняй, Карзубый, — сорвав пробку, сказал он мертвому подельнику. — Тебе не достанется. Ну, за помин души.
Хорь запрокинул бутыль ко рту и рванул из горла.
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Долго, мучительно, не отводя взгляда, Тимка смотрел на умостившуюся под лесным выворотнем голову мертвого отца. В пяти шагах Надя безостановочно блевала под куст. Олег придерживал ее за плечи, виновато озирался по сторонам.
— Тимир, — Верочка приблизилась, прижалась грудью к предплечью. — Тимир, нужно идти. Пойдем. Пожалуйста. Не надо больше на это смотреть.
Тимка наконец оторвал взгляд от того, что осталось от отца. Отстранил девушку, шагнул к прикорнувшей в траве двустволке. Тщательно ее осмотрел. Выщелкнул патроны, упрятал в карман. Прикладом разрыл податливый грунт. Собрал разбросанные по сторонам кости, уложил в образовавшуюся воронку. Осторожно, бережно опустил туда же отсеченную от отцовского тела голову. Присыпал землей. Вновь зарядил ружье и, наконец, обернулся к остальным.
— Рюкзак забирайте, — крикнул он Олегу. — Все. Пошли.
Полчаса спустя напоролись на еще одного мертвеца.
— Этого мы хоронить не станем, — сказал Тимка. — Пускай его лесное зверье сожрет. Теперь понятно, как оно было.
— Как было? — эхом откликнулся Олег.
— Этих двое. Один сбежал, но потом вернулся. Забрал рюкзак. Другой оставил, потому что оба унести не смог. И второе ружье брать не стал. Дружок его к тому времени уже сдох. А этот, надеюсь, еще жив.
— Зачем? — не понял Олег. — Зачем надеешься?
— Затем, что я убью его.
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«Метров сто», — прикинул расстояние между речными берегами Хорь.
С одной стороны — пустяки. С другой — в голове мутило с похмелья, ломило хребет, а ноги и руки слушались кое-как. Осторожность подсказывала, что надо переждать, но желание поскорее убраться прочь перевешивало. Потоптавшись минут десять на месте, Хорь наконец решился. Трижды сплюнул на удачу и шагнул в реку.
Вода была ледяная. На полпути ноги одеревенели от холода, бороться с течением становилось все тяжелее. Чудом удерживая равновесие, Хорь преодолел стремнину. С каждым шагом теряя силы, двинулся дальше. Он споткнулся о донные камни и рухнул на бок, когда до берега осталось всего каких-то двадцать шагов. Хорь заорал от прошившей левую ногу боли и забарахтался в ледяной воде. Он сам не знал, как удалось подняться и доковылять до береговой кромки. Ступив на сушу, Хорь рухнул лицом вниз и потерял сознание.
Он понял, что настал конец, через минуту после того, как пришел в себя и, подвывая от боли, стянул кирзачи. Левая нога распухла и отзывалась болевыми прострелами, стоило к ней прикоснуться. Перелом, осознал Хорь. Теперь он не дойдет — сдохнет здесь от голода, когда припасы закончатся.
С четверть часа он боролся с паническим желанием застрелиться, благо двустволку от соприкосновения с водой уберег. Когда всплывшее на востоке солнце разогнало хмарь утренних сумерек, панику удалось подавить. Извиваясь на земле, Хорь разделся догола. Ползком натаскал хворосту и разжег костер. Часа три отогревался, сушил вымокшее тряпье. Когда костер прогорел, заставил себя умять пару сухарей и банку сардин. Затем прикинул шансы.
Ковылять на одной ноге с ружьем и рюкзаком за плечами он не сможет. Но сможет ползти. На ум пришел читанный в детстве рассказ про сломавшего в лесу ногу, но все же доползшего до морского берега мужика. Хорь запамятовал, кто написал рассказ и как звали доползшего, но прекрасно помнил, что тот, несмотря ни на что, уцелел.
Километра четыре в день, прикинул Хорь. Или даже все пять. Если повезет и на пути не будет новой реки, дней за десять-двенадцать он доползет до железки.
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— Тимир, что это?!
Тимка не глядя схватил Верочку за предплечье, замер, всматриваясь в вечернюю хмарь.
Костер догорал. Олег с Надей, прижавшись друг к дружке, спали. Вокруг было тихо, но с севера доносился гул, тяжелый, тугой, будто кто-то невидимый методично и яростно колотил по земле.
Тимка попятился, затем бросился к костру, в пять секунд затоптал тлеющие уголья.
— Подъем, — выдохнул он. — Быстро! Буди их!
Гул нарастал. Верочке показалось, что земля задрожала у нее под ногами. Олег с Надей вскочили и теперь ошеломленно протирали глаза.
— Уходим, — Тимка подхватил ружье, нашарил в темноте Верочкину руку. — Быстро!
Он повлек девушку за собой. На ходу обернулся. Олег суетливо навьючивал на себя рюкзак. Надя стояла недвижно, будто окаменела. Раскаты гула стали оглушительными, но видно по-прежнему ничего не было.
— Скорее, — в разрыв между раскатами рявкнул Тимка. — Ну же, ну!
В этот миг на северном горизонте вырос исполинский силуэт, и к гулу добавился рев, страшный, надтреснутый. Истошно заорала Надя.
— Бежим! — Тимка, не выпуская Верочкиной руки, рванулся на юг.
Гул и рев накатывали на них, оглушали. Страх навалился на Верочку, закружил голову, вытеснил все мысли, кроме одной: спасаться, бежать, куда угодно, лишь бы отсюда прочь.
Ослабшие ноги повиновались плохо, Тимке приходилось тащить девушку за собой.
— Не оборачивайся, — задушливо шипел он на бегу. — Только не оборачивайся!
Обернулся он сам, когда гул и рев стали уже нестерпимыми. На мгновение застыл, будто врос в землю. Затем оттолкнул Верочку и сорвал с плеча ружье.
Огромное, похожее на исполинского вепря чудовище, раскачиваясь на бегу, догоняло Надю. Тимка вскинул двустволку.
— Нет! — заорал Олег. — Нет! Не-е-е-ет!
Тимка выстрелил из обоих стволов. В четыре резких движения перезарядил, выстрелил вновь. Чудовище дернулось, будто его ожгли плетью, но не остановилось, лишь взревело так, что у Тимки заложило уши. Миг спустя тварь настигла Надю. Подхватила ее передними лапами, вздернула и разорвало пополам.
— Назад, — заорал Тимка Олегу. — Назад!
Тот, казалось, не услышал. Он больше не кричал и не двигался. Обмер и покорно ждал, когда зверь настигнет его.
Тимка выстрелил вновь. Выругался, забросил ружье на плечо и метнулся к Верочке.
— Мама, — исступленно шептала та. — Папа… Мама…
— Их больше нет, — крикнул Тимка. — Бежим!
Он вновь схватил девушку за руку, рванул за собой. В полусотне метров к северу чудовище настигло Олега. Ударом лапы свалило на землю, раздавило столбообразными ножищами.
— Бежим!
Верочка не знала, сколько времени длилось бегство, и не помнила, как удалось уйти. Она пришла в себя на берегу мелководной реки, когда стало уже светать. Бессильно упала на колени, затем повалилась ничком.
— Все, — выпалил Тимка. — Оторвались.
Он бурно дышал и говорил еще что-то, но смысл сказанного до Верочки не доходил. Мертвая, разорванная пополам мама и раздавленный отец застили разум.
Тимка присел на корточки, осторожно погладил девушку по щеке.
— Мы живы, — бросил он. — Живы. Это главное. Я знаю, что я для тебя никто. Минутная прихоть, не больше. Но это неважно. Пару часов отдохнем, затем перейдем реку. Я перенесу тебя.
— Мы оба друг для друга никто, — тихо, едва слышно проговорила Верочка. — Оставь меня. Уходи.
Тимка скривил губы.
— Я тебя вытащу, — сказал он. — Ты верь. Не по любви. Просто вытащу.

[image: ]

Укрывшись в расщелине между камнями и выложив на ствол палой ели ружейное цевье, Хорь мучительно пытался сфокусировать взгляд на двух приближающихся человеческих фигурах. Последние трое суток он провел в полузабытьи, то теряя сознание от жара и боли, то приходя в себя и пытаясь ползти.
Он уже понял, что ему не добраться, что он не жилец, смирился с неминуемой смертью, но тянул, раз за разом подавляя желание застрелиться и не мучиться больше. Теперь судьба предоставила шанс уйти красиво, прихватив с собой по крайней мере одного фраера из двух, а если повезет, то обоих.
«Сдохнете, — сквозь туманящий сознание жар обещал приближающимся фигурам Хорь, — вместе со мной сдохнете, суки».
Руки дрожали, двустволка ходуном ходила в ладонях. Балансируя на краю сознания, Хорь навел стволы и спустил крючок.
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Пуля пробила Тимке ребра, вошла в легкие, он рухнул навзничь. Верочка шарахнулась в сторону, заголосила.
— Ружье, — хрипел, захлебываясь кровью, Тимка. — Ружье…
Верочка упала перед ним на колени. Тимка из последних сил повернулся на бок, стянул ружейный ремень с плеча.
— Помоги. Помоги мне!
Верочка подхватила его, приподняла. Сквозь застившее глаза кровавое марево Тимка разглядел целящегося в них, распластавшегося между двух камней мужика. Чудом удерживая сознание, Тимка навел на него ружье, и в этот момент раздался рев. За спиной у стрелка поднялась в рост, будто вынырнула из-под земли, исполинская фигура. Тимка ахнул, ладони разжались, двустволка грянулась оземь. Так и есть, из-под земли, успел понять Тимка. Днем эта тварь отсыпается в логовах, выстрел ее разбудил. Все, конец…
Волна боли хлестанула по сердцу. Сознание отлетело прочь.
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Надрывая жилы, Верочка на себе тащила раненого на юго-восток — по компасу, что стянула с оторванной от тела руки раздавленного чудовищем стрелка. Изредка Тимка приходил в себя и тогда молил его бросить. Потом проваливался в беспамятство и затихал.
Верочка не знала, почему тварь, пожрав раздавленную ножищами жертву, не расправилась с ними двумя, а, раскачиваясь, потопала прочь. Может быть, монстр насытился. А может, смилостивился и решил их пощадить. Или оставил про запас. Живыми, чтоб не протухли.
Верочка тащила. Падала, поднималась и тащила опять. День сменялся ночью, потом та сходила на нет, и начинался новый день. Она тащила. Еще и еще. Она не знала, сколько суток прошло — время слиплось в тягучий, вязкий сгусток, который никак не кончался.
Когда оттуда, куда они шли, донесся нарастающий шум, Верочка не сразу поняла, что его издает катящийся по рельсам поезд. Сил не осталось больше. Верочка упала лицом вниз, не удержав Тимку.
Когда она очнулась, было темно. Медленно, в четыре приема, Верочка поднялась. Ухватила бесчувственного Тимку за плечи и волоком потащила на юго-восток. Шума от поезда слышно не было. Вместо него с севера донесся тяжелый размеренный гул, будто кто-то невидимый методично и яростно колотил по земле. Верочка остановилась, вместе с Тимкой тяжело осела в траву. Сил не было. И жизни осталось чуть. Когда на северном горизонте вздыбилась исполинская уродливая фигура, Верочка закрыла глаза.
Чудовищный топот приближался, нарастал, а потом вдруг стих. На Верочку навалилась тишина. Это было страшнее, ужаснее всего. Она разлепила веки. Гигантская тварь стояла шагах в десяти, гнойно-желтого цвета глаза, казалось, прожигали Верочку огнем.
— Давай, — бессильно выдохнула она. — Давай, убей меня.
Монстр взревел. Развернулся и косолапо потопал прочь.
Верочка не знала, сколько просидела на земле, ни о чем не думая и не в силах подняться.
— Что? — прохрипел очнувшийся Тимка. — Что это было?
Верочка встрепенулась.
— Смерть, — выдавила из себя Верочка. — Нет, не смерть. Жизнь.
Она поднялась. Подхватила Тимку под мышки и, собрав все, что в ней еще оставалось, потащила к железной дороге.

Твой случай

Паше Коробову сразу не понравилась эта группа. Ни благообразный божий одуван с поросшей белесым пушком лысиной, ни жилистый угрюмый усач с рябой толстухой-женой, ни субтильный узкоплечий интеллигентик. Паша даже хотел было сгоряча отказаться вести группу, когда эти пятеро вылезли из траченного ржавчиной, хворого от старости автобуса, раз в сутки чудом добирающегося в поселок из Инты.
По непростым и небезопасным маршрутам приполярного Урала Коробов водил туристов вот уже десятый сезон и за это время стал неплохим физиономистом. А уж интуицией он был наделен с детства, с младых ногтей, как и подобает потомственному таежному промысловику.
Ну и типы, с неприязнью думал Паша, одного за другим оглядывая приезжих, пока те вытряхивали из автобуса пожитки. Столичные неженки, хлопот с такими не оберешься. Не к добру это все. Отдать их, что ли, Андреичу, старик вот уже второй сезон сидит сиднем. И немудрено — нынче клиент ловится не по шапочным рекомендациям, а через Интернет, о котором темный Андреич и не слыхал. Паша до недавнего времени не слыхал тоже, но потом скумекал, что к чему, и потратился. Семь потов сошло, прежде чем научился попадать грабками по клавишам, но оно того стоило — клиент пошел насосанный, жирный и со средствами. Правда, со столичными гусями до сих пор Коробов не связывался. А связался, лишь когда те согласились накинуть двадцать процентов. И, как выяснилось, связался совершенно напрасно. В следующий раз с клиентов непременно надо требовать фотографии, лучше всего в полный рост.
Паша уже решился было сказаться больным и препроводить горе-туристов к Андреичу, но в этот момент вслед за последним рюкзаком на подножке автобуса появилась… Коробов сморгнул, затем шагнул вперед и вгляделся.
«Вот это телка», — мысленно ахнул Паша, оценив ладную спортивную фигуру, распущенные льняные волосы и немыслимо голубые глаза. Он вгляделся пристальнее и едва сдержался, чтобы не облизнуться.
«Дает, — по выражению немыслимо голубых определил Паша. — Точно дает, и плевать, что тощий занюханный интеллигентик не просто так, а явный хахаль».
С туристками Паша Коробов обращение знал. Девок и баб в траву заваливал изрядно, пока их вымотавшиеся за день ухажеры и благоверные безмятежно храпели в спальных мешках. Вздорная мысль спровадить клиентов к Андреичу улетучилась. Дурное предчувствие, правда, осталось, но взыгравшие гормоны живо задвинули его на задворки сознания.
«Ох и вдую, — мечтательно думал Паша, размашисто шагая к автобусу. — Я не я буду, если не вдую».
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Полина с неодобрением смотрела на старикана с дурацкой фамилией Горемыкин, всю дорогу не закрывавшего рта и потому порядком поднадоевшего. Тот уже вовсю пылил навстречу местному, натянув благостную улыбку на умильную ряшку и на ходу протягивая пухлую розовую ладошку.
— Иннокентий Фролович, — представился Горемыкин. — А вы, голубчик, надо понимать, наш проводник Павел?
— Не проводник, а руководитель группы.
Полина окинула беглым взглядом рослого, косая сажень в плечах, красавца «не проводника, а руководителя». Тот еще кобель, определила она. Таежный бабоукладчик, и глаза уже будто маслом залил. Полина поежилась и в который раз засомневалась, правильно ли поступила, уговорив на поход Дениса. С одной стороны, «парня в горы тяни, рискни». А с другой — Денис не по этой части. Согласился, потому что любит, и теперь хлебнет лиха. С учетом того, что абориген Павел явно успел положить на нее глаз, — в особенности.
«Да и черт с ним, — по здравом размышлении решила Полина. — Сделал предложение неглупой, красивой, чувственной и знающей себе цену девушке — терпи теперь капризы, а заодно и гарцующих вокруг нее жеребчиков. И, кстати, предложение она пока что не приняла и не уверена, примет ли. А значит — хранить верность никому не обязана, да и вообще моногамия — отживший свое обычай и рудимент».
— Да-да, конечно, руководитель, — мелко кивая, согласился Горемыкин. — Разумеется, вы теперь наш начальник. Скажите, Павел…
— Значит, так, — перебил новоиспеченный начальник. — На маршруте никаких «выканий» и никаких «Павлов». И «Иннокентиев» тоже. На маршруте я — Паша, ты — Кеша. И все. Ясно?
— Ясно, ясно, Паша, — Горемыкин заулыбался лучезарнее прежнего. — Не первый раз идем, знаем. Разумеется, меня можно смело звать Кешей. А это Толик и Зиночка, — кивнул он на супружескую пару. — Прекрасные люди, строители, мы в пути успели уже познакомиться и теперь, так сказать, накоротке. Того юношу зовут Денисом. Девушку — Поленькой. Кстати, вы, молодые люди, не против, если я выведу вас героями своей новой книги? Я, видите ли, писатель, не Паустовский, конечно, и не Пришвин, но…
— Так, — прервал словоизлияния писателя Кеши руководитель-начальник Паша. — Собираемся, потопали. Переночуем у меня, места на всех хватит. Завтра утром выходим.
В здоровенной, на совесть срубленной избе места и вправду хватило с избытком.
— От отца осталась, — степенно объяснил напустивший на себя деревенскую основательность Паша. — Отец знатный охотник был, в тундре сгинул. Сюда бы хозяйку хорошую, — он покосился на Полину, — работящую, верную. Да что-то не найду такую никак.
Полина хмыкнула. «Мог бы изобрести что-нибудь поновее, — лениво подумала она. — Тоже мне, сельский донжуан с серьезными намерениями».
Она поднялась, демонстративно зевнула и спросила, где расстилать спальный мешок.
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К концу второго дня пути Денис успел сбить ноги, нажить полдюжины синяков и до крови расчесать волдыри от комариных укусов. Он клял себя за то, что согласился на идиотскую авантюру и наврал Поле, будто ходил в байдарочные походы. Весь опыт туриста у Дениса исчерпывался парой часов гребли по подмосковной речушке, на излучину которой приятели однажды заманили его на шашлыки. Мозоли после той гребли не сходили еще добрую неделю, а то и полторы.
Согнувшись под тяжестью рюкзака, Денис понуро тащился в хвосте шагающей по предгорному лугу цепочки и давил в себе раздражение. Подавить не удавалось — Дениса раздражало все. И нещадно палящее августовское солнце, и ненавистная поклажа на плечах, и бесчисленные орды насекомых. В особенности же раздражали спутники. Им, казалось, бессмысленная ходьба была нипочем, даже болтливому старикану, умудряющемуся строчить на ходу в блокнотик. От непрестанного стариковского бормотания у Дениса сводило зубы, даже комариный зуд не был столь отвратителен.
Немногословная, угрюмая пара пролетариев усердно подливала масла в огонь. В особенности толстая Зинка, повсюду носящаяся со своей кинокамерой и почему-то норовившая заснять на нее именно его, Дениса, словно контраст между окрестными красотами и его распухшей от волдырей физиономией казался ей особенно фотогеничным. У нудного, вечно хмурого Толика кинокамеры не было, зато у него была привычка закидывать на соседа ноги во сне. И закидывать он предпочитал вовсе не на законную половину, а именно на страдающего от ночных кошмаров Дениса. Ноги придавали кошмарам реалистический эффект.
Больше всех, однако, раздражал самоуверенный, наглый и громогласный деревенский супермен Паша. Каждым словом, каждым движением тот будто демонстрировал, насколько Денис никчемен, неприспособлен и бестолков.
— И дрова рубить не умеешь? — делано изумлялся Паша, отбирая у Дениса топорик. — Ну, ты, аспирант, даешь. А костер разводить на ветру умеешь? Тоже нет? Как же ты живешь в этой вашей Москве?
Денис мог бы сказать, что в Москве умения разводить костры и колоть дрова не определяют общественную значимость человека. А что определяют ее как раз мозги, которых у большого начальника Паши явный дефицит. Но, опасаясь новых шпилек, Денис молчал.
«Надо выдержать, — раз за разом твердил себе он. — Непременно выдержать, чтобы Поля не решила, что он слабак. Шестнадцать дней, из которых два уже позади — не так много. Люди и не такое выдерживали. Главное — Поля, Полина, Полечка».
Друзья уверяли, что они с ней не пара. Что первая красавица последнего курса ему с его застенчивостью, робостью и весьма заурядной внещностью не по зубам. И что дыма без огня не бывает, поэтому сплетни о многочисленных Полининых похождениях наверняка не беспочвенны. Родители деликатно старались отговорить: Полина, которую Денис однажды пригласил в гости, им решительно не понравилась.
Денис не слушал и не желал слушать ни родителей, ни друзей, потому что влюбился самозабвенно, безоглядно и напрочь. С девушками у него не складывалось, ни в школе, ни в университете. Пара-тройка юношеских влюбленностей закончилась ничем, лишь усугубив робость и неуверенность в себе. И вот теперь… Денис зачастую и сам не верил, что им заинтересовалась такая девушка. И что не отказала сразу, когда он, краснея и запинаясь, позвал замуж. Если бы еще не дурацкая авантюра с походом… Впрочем, для Полины это не авантюра — обыденность: она и в горы лазила, и с парашютом прыгала, и с аквалангом ныряла. Зато для него — настоящее мучение, чуть ли не пытка. Нет, надо же такое придумать: топать пешедралом через неимоверную глушь, и все для того, чтобы в результате добраться до урочища с идиотским названием Долина Смерти. Якобы эту долину местные чукчи или лопари или как их стороной обходят, потому что в ней водятся злые духи. Настоящая бредятина. Никакой романтики в подобных мероприятиях Денис не видел. Зато идиотизма видел хоть отбавляй.
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Паша Коробов проснулся в четверть шестого утра — выставленный накануне анатомический будильник сработал, как всегда, безотказно. С минуту Паша лежал в спальном мешке недвижно, давая глазам привыкнуть к темноте и вслушиваясь в нестройный храп столичных туристов, вымотавшихся за пять суток пути. Затем беззвучно поднялся, сунул ноги в кроссовки, подхватил двустволку и выскользнул из палатки наружу. Полина, укутавшись в ветровку, сгорбилась на березовом чурбаке. Утреннюю вахту у прогоревшего за ночь костра несла она, четверть часа назад сменив усатого Толика.
Неслышно ступая, Паша приблизился, обогнул девушку и ногой поддал наполовину обугленный сук. Огненными брызгами посыпались искры. Полина от неожиданности дернулась, испуганно охнула и враз смолкла.
Паша молча протянул руку. Поколебавшись, девушка оперлась о нее и поднялась на ноги. Секунду-другую они стояли, глядя друг другу в глаза.
— Пойдем, — шепнул Паша и кивнул в сторону спуска к мелкой и узкой речушке в сотне метров от ночной стоянки.
Девушка не ответила, и тогда Паша шагнул к ней, молча облапил, притянул к себе, пробежал ладонями вдоль спины, задержавшись на ягодицах.
— Я чумазая, — тихо, едва слышно прошептала Полина.
— Так речка же, — удивился Паша. — Там и подмоешься.
— Вода холодная.
— Ничего. Я согрею.
Он согревал ее добрых три четверти часа, молодецки покряхтывая и довольно оглаживая шелковую, кажущуюся молочно-белой в густых утренних сумерках кожу. Затем, заскрежетав зубами, излил семя и отвалился в сторону. Отдышался, нашарил на траве портки и спросил:
— Понравилось?
— Понравилось, — призналась Полина. — Ну ты и медведь, помял всю. А ружье зачем взял?
Паша самодовольно хохотнул.
— Чтоб настоящий медведь не помешал. Давай дуй к костру, подъем через полчаса.
С минуту он пролежал на спине, блаженно и сыто щурясь на подсвеченные первыми солнечными лучами сосны. Затем наскоро оделся. Встав на колени, вдоволь напился студеной речной воды, выпрямился, размял плечи и подвел итог:
«Хорошая телка. Сладкая. Завтра опять ее…»
Он не додумал — в полусотне шагов к востоку внезапно треснуло, колыхнулись ветки, и от реки метнулась черная, грузная, но стремительная фигура. Паша Коробов среагировал прежде, чем осознал, что к чему, — сработали впитавшиеся в него, намертво с ним сжившиеся навыки бывалого таежника. Секунду спустя он уже держал на мушке то место, где еще колыхались сомкнувшиеся невесть за каким зверем прибрежные кусты.
Замерев, сдерживая дыхание, Паша вслушивался в ватную утреннюю тишину. Сердце колотилось о ребра, и недавняя жаркая любовь была тут ни при чем. Лесного зверя Коробов не боялся — ни медведя, ни волка, ни росомаху, ни рысь. Но он мог бы поклясться, что метнувшаяся в кусты фигура принадлежала не зверю. Дурное предчувствие вернулось, задрожали обхватившие ружейное цевье пальцы. Скрывшееся в кустах и враз затаившееся существо зверем быть не могло, Коробов знал это точно, наверняка. Это существо больше походило на умелого и привычного к дикой природе человека. Но не на обычного человека, которому попросту неоткуда было взяться в этой глуши. А, скорее, на…
Паша перевел дух. Легенды о лесных людях он слыхал сызмальства. Поговаривали, что они сторожат тайгу, охраняют укромные места и схроны, куда обычному человеку хода нет. А еще поговаривали, что перейти такому дорогу означает верную смерть.
Коробова передернуло: ему показалось, что он чувствует на себе внимательный и недобрый взгляд. Тишина, однако, стояла кромешная, и ни малейшего шевеления, сколько ни всматривался в застывший в полном безветрии кустарник, Паша не разглядел. Тогда он медленно, давя в себе страх, двинулся вдоль береговой кромки. Тщательно осмотрел буйную, без всякой примятости траву, ничего в ней не обнаружил и смахнул со лба пот.
«Померещилось, — решил Коробов. — Размяк, расслабился от бабьей ласки, вот и почудилось невесть что».
Он облегченно выдохнул, и в этот миг раздался вдруг истошный, пронзительный женский крик.
Паша рванулся, бросился вверх по склону. Вымахнул на поляну в десяти шагах от палатки, из которой один за другим спешно вылезали заспанные туристы. На мгновение застыл, затем метнулся к Полине, схватил ее за плечи и резко развернул к себе лицом.
— Чего? — рявкнул Коробов. — Чего орала?!
— Т-там.
— Где «там»?
Девушка не ответила, ее трясло у Коробова в руках. Тогда Паша отпустил ее и обвел взглядом обступивший поляну лес.
— Медведь, да? — запричитал Горемыкин. — Это был медведь?
— Заткнись! — рявкнул Коробов. — Молчать всем!
Внезапно ему стало страшно, так страшно, как не бывало доселе. С минуту он стоял, буравя глазами опушку, затем справился с собой и медленно, очень медленно, держа двустволку на изготовку, зашагал к лесу.
Никаких следов чужого присутствия Паша вновь не нашел. Вернулся к палатке хмурый, настороженный.
— Рассказывай, — велел он Полине. — Что видела? Что именно?
— Н-не знаю, — пролепетала та. — Не разглядела толком. Но оно было похоже на… на…
— На что?
— На мужика. На здоровенного лохматого мужика с бородищей. И в черном балахоне, словно в рясе. Появился на опушке, постоял, а потом исчез. Боже, как я испугалась.
С минуту Паша, катая желваки на скулах, напряженно думал. Утренний страх прошел, но убираться из этих мест следовало по-любому. Коробов со злостью сплюнул в траву.
— Завтракаем, — бросил он. — По-быстрому складываемся. И уходим.
— Куда уходим? — робко спросила Полина.
— Куда шли.
Возвращаться обратно неудобно: засмеют. Коробов исподлобья взглянул на протирающего заспанные глаза Горемыкина. Писатель хренов. Тиснет статейку и вывесит в Интернет, что, дескать, бывалый проводник велел свернуть манатки из-за бабьих страхов и суеверий. Плакали тогда будущие клиенты.
— Все ерунда, — с бодростью, которой у него и в помине не было, заявил Паша. — У страха глаза велики — беременную лосиху за бородатого мужика принять можно. Писатель, становись кашеварить. А ты, Зинка, чего расселась? Дуй за хворостом.
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К полудню плохое настроение у Полины прошло. Воспоминания об утреннем страшилище отступили. Однажды на Кавказе при восхождении на Адай-Хох ей тоже эдак вот померещилось. Парни тогда усиленно строили серьезные физиономии и пространно рассуждали о йети, а потом выяснилось, что протопавший по заснеженному карнизу и взревывающий на ходу детина — всего лишь записной остряк из местных осетин.
Полина заулыбалась, вспомнив двухгодичной давности альпинистский поход. Она тогда была с Анзором, гордым, сильным, мужественным, единственным из всех, к кому испытывала какие-то чувства помимо удовлетворения от соитий. Девушка обернулась, украдкой бросила взгляд на едва волочащего ноги Дениса. На мгновение ей стало стыдно и за всю эту затею с походом, и за утреннюю женскую слабость. Затем стыд прошел.
От перспективы выйти замуж за профессорского сынка с четырехкомнатной квартирой в центре Москвы в ее положении не отказываются. По крайней мере, это гораздо лучше, чем быть чьей-нибудь содержанкой или протирать юбку учительшей в провинциальной школе. К тому же Денис ее любит, по-настоящему. Можно сказать, по-книжному и по-рыцарски. А она его — нет, и на «стерпится-слюбится» с нею точно рассчитывать не стоит. Особенно ему, Денису, который явно не подарок по кобелиной части. Не то что ее утренний кавалер. Тот, если и уступал в этом деле Анзору, то ненамного.
Полине стало жарко в низу живота, стоило вспомнить о недавних ласках. А она, дура, еще выкаблучивалась, строила из себя монашку и не подпускала такого жеребца целых пять ночей. Ну да ничего, времени впереди вдвое больше — посмотрим, как он будет чувствовать себя после каждодневных затяжных марафонов.
Полина вздохнула полной грудью — жить было хорошо. Изумрудно-зеленая трава по пояс, жадно хватающие лепестками солнце цветы, тронутая снежной сединой горная гряда до самого горизонта, безлюдье, глушь… Природу Полина любила — природа дарила романтической части ее натуры то, что никак не могли подарить люди.

[image: ]

«Сказать или не говорить», — навязчиво думал Денис, ковыляя вслед за остальными. Два часа назад на привале придурок Паша послал его к ручью за водой. Бородатого кряжистого мужика в черном Денис увидел, едва наполнил котелок. Тот стоял шагах в десяти, ухватившись ручищей за березовую ветку, и глядел пристально, исподлобья. Рожа у мужика была самая что ни на есть разбойничья, спутанные космы падали на низкий покатый лоб, кривой рот щерился гнилыми зубами, и Денис сам не знал, почему ни капли не испугался.
— Здравствуйте, — вежливо сказал он. — Вы здесь живете?
Мужик не ответил. Он сделал едва уловимое движение и вдруг исчез. Не ушел, не спрятался, а попросту сгинул, как не бывало. Денис протер глаза, неуверенно потоптался на месте, вновь протер — мужика видно не было, лишь мелко дрожала березовая ветвь там, где он только что находился.
«Да пропади оно», — решил наконец Денис.
Ничего говорить он не будет. Сельскому мачо Паше только дай повод для зубоскальства. Да и Полину лишний раз пугать ни к чему — хватит с нее утреннего явления бородатого здоровилы. Видимо, отшельника-старовера, Денис читал где-то, что такие селятся в самых диких, труднодоступных местах, подальше от людей.
К закату, как обычно, похолодало. Сонное дневное комарье сменилось наглым и настырным вечерним, горы подступили вплотную — застывшие, мрачные, корявые, словно отряд окаменевших воинов-великанов.
— Привал! — гаркнул Паша. — Завтра тяжелый день, — он махнул рукой в сторону разрыва между двумя острыми пиками, — с утра берем перевал. Цель в сутках пути за ним. Так что никаких баек и болтовни: быстро ужинаем, и спать. Всем понятно? Аспирант, тебе понятно?
«Да пошел ты, — мысленно ответил Денис и принялся расшнуровывать рюкзак. — Тоже мне предводитель команчей».
Он забрался в палатку, едва запихал в себя разварившуюся, невкусную, сдобренную тушенкой гречку, которую остальные почему-то усердно нахваливали. Ноги горели огнем, ломило кости, зудела от грязи и комариных укусов кожа. Денис долго и трудно ворочался в спальном мешке, пока не нашел подходящую для измученного тела позу. А едва нашел, провалился в сон.
Ночные кошмары не заставили себя ждать. Дениса выслеживали, затем окружали, потом ловили невнятные бесформенные злодеи со смазанными лицами. Поймали, сковали ноги и принялись калить в костре пыточные инструменты, глумливо гыкая и подхихикивая. Затем на Дениса навалили тяжесть, он корчился на земле, пытаясь освободиться от нее, но тяжесть становилась все назойливее, она давила Дениса все сильнее и сильнее, и…
Он вскинулся во сне, рванулся, мотнул головой и секунду спустя пришел в себя. Тяжестью, разумеется, оказались нахально закинутые на него ноги усатого Толика. Денис остервенело сбросил их прочь и секунду-другую ошарашенно таращился в темноту. Потом рывком сел. Полины по левую руку не оказалось, она наверняка дежурила у костра. Денис собрался было улечься досыпать, но внезапно сообразил, что в палатке пустует еще одно место — то, на котором дрыхнул великий руководитель и большой начальник. Некоторое время Денис осмысливал этот факт, потом, не слишком хорошо соображая, что собирается делать, вылез из мешка, обулся, накинул ветровку и подался из палатки наружу.
Полины у потухшего костра не оказалось. Денис потоптался на месте, обогнул, ежась от холода, кострище, озадаченно пожал плечами, и в этот момент до него донесся протяжный звук. Денис оторопело застыл — звук совершенно не вязался с предутренней тишиной, он был странным и чужеродным.
Дениса передернуло. Звук оборвался и немедленно повторился вновь, и походил он на глубокий, затяжной стон, но не от боли, а… Дениса заколотило — он понял, от чего именно. Несмело ступая, спотыкаясь и смертельно страшась того, что может застать, Денис двинулся на звук. Солнце едва взошло, в густой утренней темноте видно было плохо, но все же видно, и когда сомнений не осталось, Денис замер, обхватив руками еловый ствол. Ему казалось, что его только что убили, прихлопнули, выколотили из него жизнь.
Денис попятился. Затем обернулся и тяжело побежал прочь навстречу спрятавшемуся за горной грядой восходящему солнцу. Он ни о чем больше не думал, кроме того, что ему нет места здесь, да и вообще нет места больше. Нигде. Он бежал и бежал, безостановочно, вверх, на подъем, не обращая внимания на боль в натруженных ступнях и на ту, что рвала сердце. Когда рассвело, он был уже далеко от ночной стоянки. Сердце колотилось о ребра, силы заканчивались, но он упорно бежал — вверх и вверх, и плевать было на то, что слева пропасть, а справа другая и что в любой момент можно в одну из них угодить. Денис не знал, сколько времени занял путь. Он даже не понял, что одолел перевал, когда местность под ногами пошла под уклон. Он больше уже не бежал, он брел, ковылял, куда глядели глаза, на слабых, подламывающихся ногах. Потом он рухнул в траву лицом.
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— Кто его видел? — рявкнул Паша на растерянно топчущихся у костра туристов. — Кто и где его в последний раз видел?!
Никто не ответил. Солнце оседлало перевал и шпарило лучами по глазам. Равнодушно галдели лесные птицы. Замерла, в испуге закрыв руками рот, Полина, которую Паша каких-то полтора часа назад еще беззаботно охаживал, не чуя беды и заставляя принимать самые откровенные и срамные позы. Застыли в растерянности остальные, и Коробов понимал, знал уже, что именно произошло и почему они остались впятером.
— Значит, так, — каркнул Паша. — Вы все никуда не идете. Сидите здесь и ждите меня. Ясно? Ясно, спрашиваю?
Он подхватил двустволку и метнулся в лес, туда, где они с Полиной катались по примятой траве, исступленно вбирая в себя любовные ласки. На секунду застыл, озираясь, затем рванулся с места и побежал по спирали, напряженно вглядываясь в кусты, в мох, в корни деревьев и стелющиеся по земле еловые лапы. Пытать следы Паша Коробов учился с детства, пять минут спустя он нашел то место, где стоял Денис, наблюдая за их с Полиной занятием. Паша шумно выдохнул, мобилизовался и, подобно охотничьему псу, пошел по следу. Пересек подлесок, добрался до подножия гряды, с минуту метался, отыскивая потерявшийся след, нашел и в удивлении заморгал на солнце. След уходил вверх, к перевалу, одолеть который в одиночку этот столичный задохлик никак не мог, а значит, прятался где-нибудь неподалеку, если только…
Пашу Коробова пробрал страх. Если недоносок, не дай бог, гробанулся, с Паши спросят. Так спросят, что мало ему не покажется. О солидном прибытке от туристских походов можно будет забыть. Хорошо, если не затаскают.
— Вот дурак-то, — выругался вслух Паша. Было бы из-за чего свинтить. Из-за бабы, мало их, что ли, на свете. — Денька! — заорал, сложив ладони рупором, Коробов. — Денька, сучий ты сын!
Ответило только эхо. Теперь Паша перепугался не на шутку. Стиснув зубы, он бросился вверх по склону.
— Денька, пес тебя побери! — орал он на ходу. — Хорош прятаться, выходи, сука!
Подъем становился все круче, узкая, едва видимая тропа петляла между нагромождениями камней. Внезапно в дюжине шагов прямо по ходу мелькнуло что-то, на мгновение застило солнце и скрылось в расщелине.
Вот он, гаденыш, обрадованно понял Паша. Ну и накостыляет же он сейчас этому недоумку. Коробов в три прыжка покрыл расстояние до преграждающего вход в расщелину валуна, и…
Страх рванул за сердце. Паша споткнулся и лишь чудом удержал равновесие. Бородатый мужик в черном стоял перед ним, лохматый, всклокоченный, с перекошенным щербатым ртом.
— Ты кто? — выдохнул Паша. — Ты чего здесь?
Мужик повел плечами, хмыкнул Коробову в лицо.
— Я-то? — басовито переспросил он. — Я здесь случаюсь.
— Ч-что? — не понял Паша. — Ч-что делаешь?
— Случаюсь, — повторил мужик медленно. — Я — твой случай.
— К-какой еще случай? Несчастный, что ль?
Мужик хохотнул.
— Ты сам это сказал.
Паша усилием воли унял страх. Прищурился, разглядывая собеседника. Здоровый, конечно, детина, и взгляд у него поганый, но Коробову приходилось справляться и не с такими.
— Несчастный случай, значит? — процедил Паша. — А ну, пошел вон! Что, не понял? Пошел отсюда, я сказал!
Мужик не сдвинулся с места, и тогда Паша качнулся вправо и с маху нанес удар кулаком в лицо. И отпрянул в ужасе — удар не причинил бородатому никакого вреда — кулак прошел сквозь него, словно никакого мужика и в помине здесь не было.
— Дурень ты, — сказал, словно сплюнул, бородач. — Пустобрех. Штафирка.
Коробов сорвал с плеча двустволку, вскинул и, не целясь, всадил мужику в брюхо из обоих стволов. Тот даже не шелохнулся, и Паша в ужасе попятился от него, ружье ходуном заходило в трясущихся руках.
— Слабак, — бросил вслед бородатый. — Тряпка. Подыхай уж, что ли.
Паша споткнулся, двустволка вылетела из рук, зазвенела о камни и сорвалась в пропасть. Секунду Паша, балансируя на краю обрыва, пытался восстановить равновесие, затем колени у него подломились, и Коробов спиной вперед полетел за ружьем вслед.
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Распластавшись на краю обрыва, Полина долго смотрела вниз, туда, где скорчилось на алых от крови камнях изломанное тело ее недавнего любовника. Затем обернулась к застывшему за спиной Толику.
— Спускаться нет смысла, — устало бросила девушка. — Он мертв. Уходим.
Они вернулись к палатке. Полина прикрикнула на принявшегося причитать Горемыкина и попыталась сосредоточиться. Куда исчез Денис, неизвестно. Жив ли он еще — тоже.
«Лучше, если мертв, — цинично подумала Полина. — Топать полторы сотни километров рядом с безутешным обманутым женихом и выслушивать его стенания и реприманды — удовольствие то еще. Да и не до Дениса сейчас — самой бы выпутаться».
— Ждем до завтра, — решила она. — Если к утру не появится — уходим.
— Как же так, деточка? — ахнул сердобольный Горемыкин. — Ведь мальчик мог попросту заблудиться.
— Хочешь его поискать? — язвительно осведомилась Полина. — Валяй, Кеша, ищи. Тайга большая. Только ждать вас двоих никто не будет.
Горемыкин притих. До трех пополудни Полина с Толиком, скупо обмениваясь словами, прокладывали маршрут по карте. Толстая Зинка попыталась было определиться на местности с помощью принадлежавшего покойному Паше навигатора, но за отсутствием навыков вскоре сдалась и ожесточенно запихала навигатор обратно в рюкзак.
— В общем, так, — подытожила Полина. — Компасы у всех есть. Карта есть. Все лишнее бросим, пойдем налегке. Пять дней, максимум шесть. Есть возражения?
Все промолчали — походило на то, что главенство Полины приняли безоговорочно.
Едва стемнело, наскоро развели костер, расселись вокруг, молчаливые, хмурые. Ужинали также молча — даже Горемыкин против обыкновения не раскрывал рта.
Полина, ссутулившись, глядела на потрескивавшие в костре сучья. Разбойничьи посвистывал в подлеске ветер, холодным укором пялилась с неба ущербная луна. Полина безуспешно пыталась унять дрожь. Было скверно: поход неожиданно обернулся трагедией. Один покойник и один пропавший без вести. Остальным предстояло выживать.
— Хворосту подбрось, — справившись, наконец, с дрожью, велела Полина Толику. — Дежурить будем…
Она осеклась, вскрикнула, шатнулась в сторону и в страхе застыла. За Зинкиной спиной стоял, скрестив на груди руки, бородатый мужик с перекошенным ртом и недобрым взглядом.
— В-вы кто? — запинаясь, выдохнул Горемыкин.
Мужик обогнул вытаращившую в ужасе глаза Зинку и ступил в костер. Языки пламени лизнули черный, до земли, балахон, который почему-то не загорелся.
— Хорошо, — сказал бородач. — Тепло, сытно.
— Вы откуда? — пролепетал Горемыкин. — Вы здешний? Живете здесь?
Мужик хмыкнул.
— Не живу, — буркнул он. — Я здесь случаюсь.
— В к-каком смысле?
— В прямом. Я — ваш случай. Один на всех.
— Несчастный случай? — истерично взвизгнула Полина.
Мужик хохотнул.
— Ты это сказала, не я.
Разметав сноп искр, он шагнул прочь из костра и исчез, растворился в темноте.
Ночью почти не спали, а едва занялся рассвет, принялись собираться. О пропавшем Денисе никто больше не поминал, четверым оставшимся стало не до него. До обеда, нервно озираясь по сторонам, шагали на юг. Наскоро перекусили всухомятку и двинулись дальше.
«Ничего, — думала Полина, перебираясь по камням через узкий извилистый ручей. — Обойдется. Главное — поскорее убраться из этих мест с сумасшедшим бородачом и его идиотскими шутками. Не станет же он преследовать, а если даже станет, то и черт с ним, вчетвером как-нибудь отобьемся. Добраться бы до жилых мест, потом сесть в самолет и забыть случившееся как дурной сон. Только вот с родителями Дениса придется объясняться. Ничего, навру что-нибудь».
Полина пересекла ручей. Цепляясь за траву, подтянулась, взобралась на размытый стремительным течением глинистый берег. Оглянулась: остальные гуськом шлепали по камням. Полина перевела дух, и в этот момент Горемыкин вдруг оступился, взмахнул руками и рухнул на бок. Секунду спустя он пронзительно заорал от боли…
— Что делать будем? — подступилась к Полине спавшая с лица Зинка, пока Толик хлопотал вокруг жалобно скулящего писателя.
Полина бросила на Горемыкина быстрый взгляд. Берцовая кость разорвала кожу, кровь хлестала на руки Толику, безуспешно пытающемуся наложить на перелом марлевую повязку.
— Будем тащить, — стиснув зубы, выдавила Полина. — Парой, по очереди меняясь.
Зинка потупилась.
— Не дойдем.
— Как-нибудь дойдем.
Зинка отвернулась и не сказала в ответ ничего.
Кое-как втроем они наложили повязку. Из палаточного полога смастерили носилки, тоже кое-как. Избавились от всего, без чего можно было обойтись, и оставшиеся до заката два часа попеременно тащили, одолев едва ли полкилометра.
Когда стемнело, Полина забралась в спальный мешок и отключилась, как только вытянулась на земле. Проснулась она посреди ночи от стонов. Стонал Горемыкин, протяжно, жалобно, временами подвизгивая.
Полина выругалась вслух, приподнялась на локте и оцепенела. Место под сосной, где укладывались спать Толик с Зинкой, пустовало. Полина рванула молнию, выскочила из спальника, заозиралась, затем бессильно опустилась в траву.
Толик с Зинкой исчезли. Вместе с ними исчезли карта, провизия и запасная одежда. Полина осталась в глуши, в нескольких сутках пути от ближайшего жилья без еды и оружия, один на один с неспособным передвигаться стенающим стариком.
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Спотыкаясь и падая, Денис брел неизвестно куда.
«До чего же глупо, — навязчиво думал он. — Глупо, глупо, глупо…»
Ему нет еще двадцати пяти. И у него нет ни единого шанса выжить.
От голода подводило живот, но Денис не обращал внимания. Злости на Полину у него почему-то не было, и жалости к себе тоже не было, осталась только горечь от того, что все вышло столь гадко и нелепо. Сколько еще он сумеет пройти? День, два дня, три? Питаться можно грибами. Впрочем, отличать съедобные от ядовитых он не умеет. Значит, ягодами. Только зачем? Август на исходе, скоро грянут сентябрьские морозы, и если он не загнется от голода, то от холода наверняка околеет.
«Долина Смерти… По словам этого кобеля, она где-то неподалеку, — с горечью думал Денис. — Весьма символично умереть поблизости от места с таким подходящим названием».
Денис в который раз бросил взгляд на компас. В какую сторону света идти, было безразлично — он все равно не дойдет. Хотя бы потому, что соблюсти единое направление было невозможно — горы преграждали путь и на юг, и на север, и на запад, и на восток.
К вечеру Денис полностью выбился из сил, упал ничком, затем перевернулся на спину и уставился на глумливо подмигивающую ущербную луну. Жизнь заканчивалась, толком даже и не начавшись.
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— Деточка. Ты ведь не оставишь меня, деточка? Не бросишь?
Полина с ненавистью глядела на скулящего старика с бурой от крови повязкой на сломанной ноге. Остаток ночи девушка не спала, то ревела навзрыд и тряслась от страха, то мучительно пыталась решить, как ей теперь быть. Решить удалось лишь под утро.
Едва солнце разогнало первыми лучами ночную темень, Полина поднялась.
— Выворачивай карманы, — подступилась она к старику. — Быстро, ну! Доставай все, что у тебя там.
Горемыкин, извиваясь на земле, суетливо зашарил по карманам. На траву упали перочинный нож, пластмассовая китайская зажигалка, несвежий носовой платок, початая пачка сигарет, мятые денежные купюры. Полина подскочила, ногой отбросила стариковскую руку, схватила зажигалку и нож, упрятала за пазуху.
— Деточка, — жалобно стонал Иннокентий Фролович, глядя на Полину снизу вверх умоляюще, по-собачьи. — Не оставляй меня, доченька. Пожалуйста! Я обопрусь о тебя и пойду, вот увидишь. На одной ноге поскачу. Поленька, деточка, ты же не бросишь меня?
Полина развернулась и решительно зашагала на юг.
— Деточка, — неслось ей в спину. — По-о-о-о-оленька-а-а!
Она ускорила шаг, стараясь не вслушиваться, но отчаянный, пронзительный голос брошенного на смерть старика догонял ее, поддавал ей в спину, и мольбы больше в нем не было.
— Гадина, — неслось Полине вслед. — Потаскуха. Думаешь, я не знаю, что ты путалась с ним, грязная шлюха, б-дь?! Это из-за тебя, сволочи, из-за тебя все, прошмандовка!
Полина остановилась, резко повернулась и побежала назад.
— Деточка, — сменил тон и слова старик. — Прости, деточка…
Она ухватила с земли увесистый камень, с размаху обрушила его на поросшую белесым пушком розовую стариковскую лысину. Горемыкин подавился словами, теперь он скулил, выл и пытался уползти. Полина вновь подхватила камень и стала бить — исступленно, в висок, в затылок, в превратившийся в крошево костей расколотый череп.
Когда орудие убийства выпало из ставших скользкими от крови и мозгов пальцев, Полина отшатнулась и долго ошеломленно смотрела на дело своих рук. Затем к горлу подкатил рвотный спазм, ее вывернуло на стариковские мертвые ноги, на задубевшую от крови повязку, на нелепо вздувшиеся на тощем заду брезентовые штаны.
Потом рвота, наконец, иссякла. Полина медленно, в три приема, поднялась на ноги. Ее шатало, в голове бесновалась тугая боль, мысли путались, и Полина никак не могла сообразить, что ей следует делать.
Она поняла это позже, когда уже отдалилась от покойника на добрую пару километров. Полина остановилась. Перочинный нож был упрятан во внутренний карман ветровки. Следовало вернуться, откромсать от трупа кус свежего еще мяса. Тогда шансы дойти увеличатся многократно.
С минуту Полина колебалась, пытаясь преодолеть отчаянное отвращение к тому, что следовало сделать для выживания. Преодолеть не сумела и на неверных ногах побрела дальше на юг.
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На исходе четвертых суток Денис вышел к реке. Он не знал, что это за река, и не слишком хорошо понимал, почему все еще пытается куда-то идти вместо того, чтобы лечь и дождаться смерти.
«Река — это хорошо, — беспорядочно думал Денис, — в ней можно утопиться, и тогда не придется околевать медленно и мучительно».
Он на четвереньках подполз к воде и погрузил в нее ладонь. Вода была ледяная. Денис отдернул руку, и в этот миг раздался вой — тоскливый, заунывный, протяжный.
Денис шарахнулся от берега, ободрав и без того израненные колени об острые камни. Удивился, что еще способен, оказывается, испытывать страх, и скорчился, стараясь стать меньше и незаметнее.
Вой приближался. Денис с тоской смотрел на реку и уговаривал себя, что лучше захлебнуться, чем быть сожранным заживо, но уговорить не мог. А потом взвыли совсем рядом, в какой-нибудь сотне шагов, и тогда Денис из последних сил поднялся.
В этот момент он увидел здоровенного бородатого мужика в черном балахоне. Того самого, что раньше, или другого, в вечерних сумерках было не понять. Секунду-другую Денис смотрел на него и пытался сообразить, откуда мужик взялся и связано ли его появление с непрекращающимся воем. Сообразить не удалось, но страх почему-то ушел.
— Вы кто? — улыбнулся бородачу Денис.
— Я-то? — переспросил тот. — Я — твой случай.
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На утро пятого дня на тронутой первым снегом лесной опушке Полина наткнулась на человеческие останки. Медленно, осторожно ступая, она приблизилась, опустилась на колени, поворошила обрывки разодранного, разбросанного повсюду тряпья, затем коснулась костей. На некоторых из них оставались еще ошметки мяса, и Полина поняла, что хищники были не слишком голодны, раз не обглодали кости целиком. Она поднялась, скорчилась от мучительной боли в желудке, затем оглянулась по сторонам. Уперлась взглядом в забившуюся под корни выворотня безносую голову с пустыми глазницами и пегими патлами.
— Ну что, Зинка, — вслух сказала Полина, — тебя, значит, тоже бросил твой усатый мудак?
Она внезапно расхохоталась. Истерически всхлипывая, тряслась и тряслась от смеха — настолько потешно выглядела брошенная, расчлененная, обглоданная Зинка. Кода смех иссяк, побрела в лес. Собрав последние силы, натаскала хвороста и развела костер.
До полудня Полина жарила на нем то, что осталось от толстой Зинки. Жадно чавкая, сгрызала с костей скудные мясные ошметки. Расколоть череп, как давеча горемыкинский, не вышло — не осталось сил. Присосавшись к пустой глазнице, Полина пыталась втянуть в себя то, чем некогда глупая Зинка думала, и крыла покойницу матерной бранью. К двум пополудни с затянутого тучами неба повалил мокрый снег. Полина заела им Зинку и поднялась на ноги.
Она давно уже заблудилась и не знала, где находится. Каменные россыпи, распадки, перевалы, тайга — все смешалось в одну сумбурную, аляповатую картину. Собрав волю, Полина потащилась вдоль опушки на юг. Она очень, очень, очень хотела жить.
— Вы мой случай? — переспросил Денис. — Мой счастливый случай?
Бородатый мужик в черном оскалился щербатым ртом. Денису показалось, что вопрос удивил незнакомца, если не изумил.
— Надо же, — пробормотал бородач. — Давно я не слыхал этого слова. Очень давно.
Заунывный, тоскливый вой неожиданно оборвался, словно хищникам разом заткнули глотки.
— Какого слова? — не понял Денис.
— Того самого, что ты сказал. Не помню даже, кому я в последний раз случился счастливым.
Бородатый мужик сделал неуловимое движение и исчез, как не бывало.
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Полина, корячась, извиваясь на земле, ползла на юг.
Денис, стоя на коленях на речном берегу, оторопело смотрел на спускающуюся вниз по течению лодку с двумя мерно отмахивающими веслами раскосыми гребцами. На берегу Денис, медленно угасая, провел последние трое суток. Жизни в нем почти не осталось.
Полина ползла. Она очень, очень, очень хотела жить.
Денис вяло взмахнул рукой и обессиленно повалился на бок. Лодка развернулась и пошла к берегу.
Полина ползла. За спиной раздавался тоскливый, протяжный вой.
Лодка ткнулась носом в берег. Гребцы вымахнули из нее, подхватили Дениса под руки.
— Кушать хочешь, однако? — услышал он.
Полина ползла. Вой догонял ее.

Ушлепище




Ирка

В дверь заколотили, как раз когда я дочитала про принцев Амбера, а отчим полез на Мирониху, предварительно дав ей по морде, чтоб шибче любила. С тех пор, как мамку изуверы застрелили, он до баб сам не свой. Даже к нам однажды сунулся и, не ввали ему Ленка от души по башке, вполне мог бы снасильничать. С Ленкой вообще лучше не связываться — это в селении всякий знает и стороной нас обходит, если не совсем дурак. Отчим наш, правда, совсем — и так был невеликого ума, а как мамки не стало, и вовсе сдурел. Мирониху, каргу лупоглазую, от которой воняет, в дом привел. У Ленки частенько руки чешутся обоих грохнуть. Наши с ней руки, когда она их себе берет.
В дверь продолжали колотить, но отчиму было плевать. Он установил Мирониху в срамную позу, примерился, но тут снаружи взревели так, будто кого кастрировали тупым ножом.
— Шибздик, дома?! Айда смотреть, как изуверов казнят!
Так орать во всем поселении один только Пача умеет, здоровенный бугай и отчаянный простак. Год назад взял он за себя худосочную и глухую Анфиску с Выселок, с тех пор и повадился орать во всю глотку, чтоб до нее докричаться. В начале лета, правда, Анфиска родами померла вместе с младенцем, но привычка у Пачи осталась.
Шибздик, братик наш старший, как обычно, храпел на старом матрасе в углу. Дай ему волю, он и вообще бы не просыпался. Мамка, пока была жива, все удивлялась, как у нее такой хилок и лентяй уродился. Не иначе, говорила, батя дурманом сонным обкурен был, когда они Шибздика делали. Интересно, чем был обкурен батя, когда делали нас. Я однажды мамку спросила, но та отвечать не стала, лишь ругнулась матерно и пошла себе прочь.
Батю мы с Ленкой не помним, от сельчан только знаем, что он хороший человек был. И что сгинул где-то в лесу, а где сгинул и как, то неведомо.
— Шибздик, мать твою, — продолжал голосить за дверью Пача. — Вставай уже, червяк трехглазый!
Шибздик наконец завозился на своем матрасе. Зевая, уселся и принялся протирать заспанные глаза. Те два, что по краям. Средний, на переносице, протирать было ни к чему — он даже во сне не закрывался.
— Чего стряслось-то? — сонно пробормотал Шибздик, покончив с протиранием и уставившись на нас с Ленкой.
— Чего-чего, — за обеих ответила я. — Забыл, что ли? Изуверов сегодня казнят. Дружок твой ждет не дождется за дверью. Одному ему, видать, на казнь смотреть скучно.
Шибздик пожал узкими цыплячьими плечами.
— А мне и одному, и не одному скучно, — сообщил он. — Вы это… Пачке скажите…
Не закончив фразы, он во весь рот зевнул и умолк.
— Чего сказать-то? — уточнила я, но Шибздик уже заваливался досыпать. Захрапел он раньше, чем коснулся матраса щекой.
— Шлепа, иди разберись, — гаркнул отчим, который вовсю уже охаживал поскуливающую от удовольствия Мирониху. Ох и воняло же от нее.
Шлепа — это мы с Ленкой, когда кто-то желает обратиться к нам обеим сразу. Еще Ушлепище и Уепище. Мамка говорила, что батя нас так назвал, когда впервые увидел. А еще говорила, он, может, и в лесу-то сгинул оттого, что шибко мы ему не понравились.
— Раскомандовался тут, козел сраный, — поставила отчима на место Ленка. — Вонючкой своей командуй, мудак. Ладно, Ирк, пойдем. Посмотрим, чего и как.
Ленка — она такая. Говорит не слишком часто, зато, когда говорит, за словом в карман не лезет. Мы с ней вообще не похожи, хотя это и странно, конечно. Ленка черноволосая и черноглазая, а я светло-русая, и глаза у меня серые. Еще Ленка ничего не боится и чуть что лезет в драку, а я пугливая и робкая. Книжек она никаких не читает, а меня от них не оторвать. Ну а главное — не плачет Ленка никогда и не жалуется. А стреляет так, что мужики-охотники диву даются. Со всех рук одновременно палит, не целясь и не промахиваясь.
Рук у нас три на двоих. Левая моя, правая Ленкина, а средняя, которая там, где мы вместе срослись, — общая. Но если стрелять надо, драться или по лесу переть, Ленка себе все три забирает. И ноги забирает, ну и вообще все, что у нас ниже пояса. А я — когда по дому хлопочу или, например, кашеварю. В остальное время общая рука у нас ничья, мы ее вообще под рубахой носим. И удобно, и почесаться можно незаметно и где угодно.
Смрад, что от Миронихи исходил, стал нестерпимым, так что мы, зажав носы, подались к входной двери. Ленка своей ногой, нашей правой, ее пнула, и вывалились мы на крыльцо. Пача от нетерпения на нем приплясывал и в двух местах уже доски ножищами продавил.
— Здорово, Шлепа, — поприветствовал он нас. — А что Шибздик?
— Что-что, — буркнула я. — Дрыхнет без задних ног.
— Как это? У него же нет задних.
Беда все ж, если детинушка прост, как валенок. Хотя не лучшая шутка с моей стороны, конечно. У Степки, хромого Акимыча сынка, задние ноги, к примеру, имеются. Кривые такие, струпьями с коростой обсыпанные. Мамка говорила, у него та же история, что у нас с Ленкой, только брат вовнутрь Степки пророс, там и сгнил, а задние конечности остались.
— Пойдем, Пача, — не стала я развивать тему лишних ног. — И заткнись, сделай милость, молча топай.
Пача заткнулся, и попылили мы по проулкам к площади. Площадь в селении всего одна — там, где раньше, еще до Амбеца, мэрия была. Она, как Амбец жахнул, враз на куски развалилась. И церковь развалилась, и больничка, и много чего еще. А библиотека, наоборот, устояла. Это все со слов деда с бабкой мамка нам рассказывала, ее самой тогда еще и на свете не было.
В библиотеку многие переселились. И дед с бабкой тоже, в левое крыло, стенкой только от соседей отгородились. Книжек у нас с тех пор немерено — подвал до сих пор наполовину забит, хотя дед, мамка говорила, ими печь топил, пока не помер. В общем, из книжек я и узнала, как оно раньше было, до Амбеца. Лучше бы не узнавала. Потому что вроде и не хочешь сравнивать с тем, что сейчас творится, а оно самой собой выходит.
Когда мы до площади доплелись, там все селение уже собралось, душ пятьсот с гаком. Мужики от нечего делать зевали, почесывались, бабы сводили сплетни. Вскоре выяснилось, что, как к нам эти изуверы попали, никто не знает. И немудрено — сроду такого не помню, чтобы наши их в лесу ловили, да еще живьем. Они наших — да. Отлавливали, отстреливали, резали, вешали, топорами рубили. Мамку, например, пулями изрешетили так, что ее еле потом опознали.
Откуда они вообще взялись, изуверы, не поймешь. Кто говорил, что из других краев пришли, кто — что с неба свалились, в наказание за наши грехи. Иные языками трепали, что изуверы и не люди вовсе, а машины. Специальные такие, натасканные людей истреблять.
Как бы то ни было, шесть лет назад они появились, до того ни о каких изуверах никто и слыхом не слыхал. И как появились, так и принялись злодействовать. Без причины, за просто так, по окрестным лесам. Оружие у них не чета нашему оказалось. Не траченные ржой ружьишки с обрезами, а дальнобойные винтари. И снайперки, и многозарядные пистолеты, и АКМ — в общем, все, как в книжках написано.
— Шлепа, а Шлепа, — прервал мои раздумья гундосый голос за спиной. — Ушлепище!
Мерзкий такой голосок, ехидный, во всем селении у одного лишь Прыща. Низкорослого задохлика, у которого и лица-то не видать, потому что все гнойными язвами, волдырями и бородавками заросло. Я этого Прыща сызмальства терпеть не могла. Стоило на него взглянуть, как к горлу рвотные спазмы подкатывали. Даже смрад, которым Мирониха благоухала, когда ее отчим пользовал, был не таким противным.
— Чего тебе? — выдавила я через силу.
Осклабился этот красавчик, десны показал, тоже все в гнойниках.
— Мне-то? Да узнать хотел: у тебя сисек сколько, три или все ж четыре? Я б, если что, пощупал.
Я едва не блеванула на месте, чудом сдержалась.
— Ленк, — продышалась я, — Ленк, а Ленк.

Ленка

Так повелось, что с детства все говно мне достается. Я не жалуюсь. В какой-то Иркиной книжке написано: каждому свое. Так оно у нас и вышло. Видать, мозгов, доброты и бабской робости на нас двоих не хватило, все Ирке досталось. Ну а мне остальное.
— Ты, гондон, — сказала я Прыщу этому сраному. — Хлебало завали, пидор. Не понял, что ль?
Он в момент лыбиться перестал, попятился.
— Ты чего, Шлеп, — замямлил. — Я ж так, шутейно спросил. Ну чего ты сразу-то?..
— Пошел нахер, ублюдок. Еще раз услышу…
Договорить я не успела и по роже ему смазать тоже, потому что толпа вдруг задвигалась, зарокотала, где-то слева баба взвизгнула, будто в жопу ужаленная. Плюнула я Прыщу под ноги, обернулась и враз увидела изуверов. Их было двое, и с полдюжины наших гнали эту пару плетьми к середине площади. Толпа дрогнула, заколыхалась, будто мятое тесто, и тогда я, локтями растолкав всяких мудозвонов и дрочил, пробила себе путь в первый ряд.
Гладкие изуверы были, оба, даже в кровь посеченные плетьми. Рослый поджарый старик с гривой седых волос. И парнишка, наших с Иркой лет, тощий, рыжий, вихрастый.
Староста наш, колченогий Аникей, от толпы отделился, с десяток шагов прохромал и развернулся к людям лицом.
— Стало быть, так, — забормотал он, — этих двоих у окраины Гнилой топи поймали. Без оружия.
— Кто поймал-то? — заорал откуда-то справа придурок Пача. — И как? Пускай людям расскажет.
Оказалось, что людям рассказать никак невозможно, потому что напоролся на изуверов немой Федотка, у которого вместо рта на роже черная дырка, словно это и не рожа у него, а жопа. Языка в дырке нет, и зубов тоже нет, а есть какая-то херня типа волчьего капкана. Так что говорить Федотка не умеет, только пузыри из дырки пускать может да херней своей щелкать.
— Ну а сами они чего? — не унялся Пача. — Сами чего говорят?
Колченогий Аникей скривился.
— Да кто их слушать-то станет? Лопочут что-то. Значит, так: кто их в расход пускать будет? Добровольцы есть?
Добровольцев почему-то не нашлось. Даже Прыщ не вызвался. Даже Филька, который весь шерстью зарос так, что и рожи не видать, одна шерсть во все стороны торчит. Даже шестипалый Кондрашка, что в прошлом году медведю голыми ручищами башку оторвал. Не знаю, трусили они все или другое что, но подалась я вперед.
— Ладно, — сказала, — бздуны. Я этих пидарасов сделаю.
Ирка, как обычно, от моего нрава в ужас пришла, хотя могла бы уже привыкнуть.
— Ленк, не надо, — принялась канючить она. — Пожалуйста! Пускай другой кто-нибудь, а, Ленк? Нехорошо это, неправильно.
Нет, она, конечно, Ирка-то, добрая, да еще и моя сестра. Но бывают моменты, что мне ее удавить хочется. Вот как сейчас, потому что от ее слов и соплей решимость моя ослабела и ощутила я себя последней сукой.
— Засохни, курва, — рявкнула я на Ирку. — Твое дело сторона. Поняла, манда худая?
Отодвинула я ее, придавила характером, хватанула себе ее руку с ногой и потопала к изуверам. Старосту колченогого отпихнула, злость в себе собрала, узлом закрутила.
— Все, падлы, — выдохнула, — хана вам.
Слова-то сказаны были, а злости все не хватало никак. Одно дело в лесу таких завалить — я в позапрошлом году, например, двоих уложила. Первого с трех ружей залпом, в упор. Второго прикладом, уже после того, как дал он по мне очередь и промазал. Я их потом под Иркины стоны и сопли ножом на куски кромсала. Но у этих двоих оружия не было. И как я ни ярилась, как ни заводила себя, руки на них не поднимались. Ни одна из трех.
Вихрастый парнишка обмочился уже от страха, кадык на тощей шее дергался взад-вперед, связанные в кистях ручонки ходуном ходили.
— Не н-надо, — запинаясь, пролепетал он. — Н-не убивайте. П-пожалуйста.
— Напрасно ты так, девочка, — сказал вдруг старик. — Зря. Потом жалеть будешь.
Страха в нем не было ни на грош. Стоял себе поджарый, седой, спокойный. Ростом за метр восемьдесят, почти с меня. Седьмой десяток он явно уже разменял. У нас до таких лет не доживали. До полтинника редко кто дотягивал.
— Что, мразь, зажился? — вызверилась я на старика.
Он скривил бледные тонкие губы.
— Послушай, дочка, мы…
Меня будто по сердцу плетью вытянули. Никто нас с Иркой дочками не называл, никогда. Ни мамка, истеричка и стерва, ни тем паче боров-отчим. Уродками называли частенько. Ушлепищем да Уепищем — с дорогой душой. В лучшем случае Шлепой.
— Жаба болотная тебе дочка, — выдохнула я вместе с остатками злости и добавила: — Пень трухлявый.
Ни малейшего желания бить и резать во мне не осталось. Он попросту нравился мне, этот старик, спокойный и бесстрашный.
— Все же послушай, дочка, — как ни в чем не бывало, сказал он. — Это очень важно, для всех. Мы сами к вам шли, понимаешь? Сами. Случилась беда: наши женщины…
Так я и не успела узнать, какая беда стряслась с изуверками, потому что за спиной грохнул выстрел, а миг спустя второй. У старика лоб треснул и раскололся, будто невидимым топором рубанули. У парнишки переносица влетела в череп. Оба рухнули, где стояли, а я, обернувшись рывком, увидела этого сучьего жеребца, гнилого пидора с ружьем в руках. Нашего с Иркой отчима с довольной улыбкой на гнусной ряхе.
Ох и вмазала я ему. Крайними руками в прыжке — «ножницами» по горлу, средней — сверху вниз, в лоб. Грохнулся этот гад на спину, я всадила ему в ребра ногой и поперла вперед, прямо на толпу, будто никого передо мной не было. Мужики и бабы шарахнулись по сторонам, и я сквозь образовавшийся коридор потопала прочь.
Ирка притихла, от попыток вернуть себе ногу с рукой отказалась, потому что знала: я не отдам. По проулкам вдоль ветхих заборов, худых плетней и заколоченных домов, чьи обитатели успели сдохнуть, я добралась до нашего жилища. Рванула на себя дверную ручку. Мирониха за кухонным столом жрала — жадно метала в хавальник ложкой из чугунного котелка. Ни слова не говоря, я подскочила, ухватила эту суку за шкирку, вздернула и вышвырнула в дверной проем, будто мешок с говном.
— Пошла нахер, курва, — напутствовала я улепетывающую на карачках Мирониху. — Больше не возвращайся, вонючка, — покалечу.
Я с грохотом захлопнула входную дверь. Шибздик безмятежно храпел на своем говенном матрасе.
— Вставай, бездельник, — гаркнула я на него. — Вставай, сказала, пидармот херов!

Шибздик

Когда мне стукнуло семь лет, батя сказал мамке, что я — чудовище. Случилось это через день-другой после того, как родилась Шлепа.
— Поделом мне, — батя тогда сказал. — За то, что курву за себя взял. Вот и приплод от нее — чудовище да уепище.
На следующее утро он ушел в лес и больше уже не вернулся. Он, батя, про меня знал. Сам допер, я ему не говорил ничего. Потом, когда выросла, доперла Шлепа. Вернее, половина Шлепы, левая: выудила, видать, из своих книжек. А мамка так ни черта и не догнала. Ей вообще мы были как от манды дверца. И когда еще при бате с будущим нашим отчимом путалась, и когда в дом его привела.
Батя за год до Амбеца родился, сейчас, если вдруг жив, ему уже сорок пять. Правда, вряд ли он жив, куда бы ни подался от нас. Их, доамбецовых, единицы остались, по пальцам пересчитать можно, и все на ладан дышат. Костлявая их уже для себя облюбовала, угнездилась в утробах, пустила ростки и жрет заживо. Я такие вещи вижу. Тем вижу, что люди за третий глаз считают. Только это, конечно, не глаз.
— Вставай, бездельник, — донеслось до меня сквозь дрему. — Вставай, сказала, пидармот херов!
Я продрал глаза. Крайние, потому что средний продирать было ни к чему: он у меня никогда не закрывался и все видел. Нет, не видел, конечно, а… Я для себя говорю «просвечивал». И просвеченное в башке записывал, так что, просыпаясь, всякий раз знал, как и что было. И рядом, и на расстоянии, если недалеко.
— Правильно ты его, — сказал я Шлепе, — отчима. Жаль только, не добила.
— Это не я, — ответила Шлепа, — это Ленка.
Могла бы и не говорить. Я и так просветил, что она переключилась с правой половины на левую.
— Шибздик, тот старик, изувер, он о чем думал?
Напрягся я, заворошил просвеченное. Вот она, площадь. Толпа на ней, староста, Пача, пленные. Я вгрызся в самые глубины. Передо мной замелькали, то сплетаясь воедино, то распадаясь, бесформенные аляповатые силуэты. Они метались, дергались, и иногда ясно было, о чем человек думает или чего боится, но лишь иногда. Чаще просветка смазывалась, склеивалась в невнятное месиво.
— Не вижу, — признался я. — Далеко слишком. Да и много всего, суеты всякой.
— Эх ты, мудила сраная, — переметнулась Шлепа с левой половины на правую, но вмиг вернулась. — Шибздик, миленький, ну постарайся!
Я закрыл крайние глаза, чтоб не мешали, сосредоточился и вгрызся, впился в просветку вновь. Силуэты пришли в движение. Так люди выглядели изнутри — бесформенными, колышущимися, дергающимися сгустками слизи. Будь человек рядом, я мог просветить его до глубин. Любого. Как на ладони он у меня лежал, со всеми своими мыслишками и желаньицами. Потому и избегал я людей, и не ходил никуда, только спал. Дрянные у них были мыслишки. И желаньица грязные. А когда на меня глядели, еще кое-что добавлялось. Смесь такая поганенькая из брезгливости, отвращения и жалости, под стать той, что бывает при виде лишайного и вонючего издыхающего щенка. Почти у всех так было, один лишь Пача, простая душа, во мне человека видел и за друга держал. Ну и Шлепа, конечно, хотя левой половиной своей и жалела, но носы, ни левый, ни правый, на сторону не воротила.
— Нет, — сдался я, — не вижу. Один вообще закрыт — сплошное марево страха. Второй… Сказать он что-то хотел. Важное что-то. Но что — не вижу.
Постояла Шлепа, с ноги на ногу переминаясь, и выдала, хотя могла бы и промолчать, я и так ее мысли просвечивал, у обеих половин одинаковые:
— В лес идти нужно. Пачу возьмем. Кондрашку шестипалого. Немого Федотку. Фильку обязательно. И ты, Шибздик, тоже пойдешь. Изувера хоть одного живьем надо взять. Пробьешь его, или что ты там делаешь.
— Не хочу, — попытался отнекаться я. — Куда мне в лес? Я ж там…
— Да хоть усрись там, — переключила половинки Шлепа. — Хоть жопу порви. Пойдешь, я сказала! И все! И засохни, гондон дырявый. Собирайся!

Ирка

Мы на рассвете всемером вышли. Или вшестером, если нас с Ленкой за одного человека считать. Частокол, что селение по периметру обносит, хромой Акимыч охранял, клевал носом у ворот.
— Спит, — позавидовал Шибздик, когда мы приблизились. — Счастливый человек. Правда, помрет скоро.
Я покосилась на него и смолчала. Иногда я боялась его — хилого, вечно сонного, жалкого. Умеющего видеть на расстоянии и читать чужие мысли. Например, мои. Те, что навязчиво роились у меня в голове по ночам, когда Ленка засыпала, а я забывала ненадолго, что она есть, и думала о любви. Мечтала, что найдется тот, кто от нас не сблюет. Кто сорвет с меня рубаху, за ней исподнее, распахнет мне ноги и навалится сверху. Не кто-то из наших — другой. Нездешний, не уродливый, как все мы. Я думала про это, и в низу живота становилось жарко, в промежности влажно, и Ленка, не понимая, отчего стало неуютно спать, металась головой по подушке. А я, стиснув зубы, пыталась забыть, что мы с ней обе — одно уродливое трехрукое уепище.
Шибздику мои мучения были безразличны, как и все остальное на свете, но мне казалось, что он, изредка просыпаясь, глядел осуждающе. Как я на Мирониху, у которой в утробе угнездилось что-то поганое, вонючее, и эту дрянь надо было то и дело ублажать, поэтому, когда отчима поблизости не было, пихала Мирониха в себя что ни попадя. Заходясь стонами, смердя и ничуть при этом не стыдясь.
Акимыч отпер ворота, и потопали мы по проселку, что пополам разрезал общественное поле, обрываясь на лесной опушке. Поле было нашим благословением и спасением. Оно рожало — и, в отличие от людей, не всегда уродов. Недавно кончилась жатва — поле убрали подчистую, до последнего колоска и последнего корнеплода. Стояла осень, опушка отливала в утренних лучах золотом и киноварью. На востоке, в Выселках, утробно мычала еще не доенная домашняя скотина. Было так мирно и спокойно, что мысли о поджидающей в лесу опасности и, возможно, гибели казались несуразными, выдуманными, не имеющими ко мне отношения.
До опушки добрались, когда солнце уселось на крест убогой, кое-как отстроенной в Выселках церковки. Когда-то там была окраина города, который после Амбеца усох, скукожился и превратился в наше селение. Мамка говорила, что на окраине был разбит парк, и цвели сады, и рельсы железной дороги стелились вдоль вокзальных перронов. От вокзала ничего не осталось, и от дороги тоже, если не брать в расчет насыпи. Шпалы сгнили, а рельсы мужики растащили и пустили в работу. Так же, как скрученные горелые останки накрытого Абмецом поезда в километре от станции.
Я обернулась, на мгновение замерла, прежде чем нырнуть в лес. Перед глазами пронесся совсем другой пейзаж, под стать тем, что видела на книжных картинках. Колосящиеся золотые поля до горизонта, нарядные многоэтажные здания, разноцветные автомобили на дорогах, улыбающиеся красивые люди.
— Эй, Шлепа, — выбил меня из мечты сиплый бас шестипалого Кондрашки. — Чего встала, а?
Я тряхнула головой, и старый счастливый мир истаял, сменившись нашим — тесным, вонючим пристанищем для жалкой кучки уродов.
Мы углубились в лес, потрусили друг другу в затылок по узкой, извилистой тропе. Поганый он был, этот лес, под стать всему остальному. Мрачный, темный, затянутый паутиной, с корявыми изломанными деревьями. Где-то в глубине, в урочищах, отсыпались после ночной охоты обитатели буреломов и чащоб. Такие же уродливые твари, как и мы, люди. Волки со свиными рылами и кабаны с волчьими клыками. Неуклюжие черепахи размером с лося и лоси с панцирными наростами на хребтах. Недобрые и нетрусливые заячьи стаи. Гнездящиеся в дуплах крылатые белки — ядовитые, злобные и беспощадные твари. Бегучие змеи. Ползучие птицы. Тявкающие, словно стая шакалья, древесные кошки. Ловчие пауки, способные метнуть паутину, будто аркан.
Все эти твари, правда, предпочитали пожирать друг друга, чем связываться с людьми, но иногда нападали. Особенно медведи-людоеды, шатуны, что страха не знали вообще.
К полудню мы одолели Паучьи заросли, за ними Змеиный бор, и местность стала меняться. Лес поредел, тропа истончилась в жухлой траве и сошла на нет. Под ногами зачавкал мох, с запада, от Гнилой топи, потянуло тухлятиной. Мы взяли восточнее, к трем пополудни продрались через малинник, вброд перешли мутный ручей и взобрались на косогор. Здесь вновь начинался лес, дальний, нехоженый — сельчане предпочитали в него не соваться и называли Логовом изуверов. До заката оставалась еще пара часов, но Шибздик сказал, что хоть стреляйте его, дальше не пойдет, и уселся на землю.
Ленка велела становиться на привал. Шестипалый Кондрашка с немым Федоткой натаскали хворосту, сухой травы, запалили костер и втроем с Пачей взялись ставить палатку. Я принялась кашеварить. Ленка притихла, руку-ногу отдала и о чем-то крепко задумалась. Филька, поросший с ног до головы шерстью, костры с палатками не признавал и потому утопал ночевать в лес. Про Фильку многие говорили, что он уже и не человек, а, считай, волк или, наоборот, волкодав, если не их помесь. Так оно или не так, но лес для него был как дом родной. Месяцами в одиночку в нем пропадал и не сгинул, потому что опасность чуял за версту. Особым чутьем, звериным, и потому был человеком для нас бесценным. Или не человеком, но особой разницы я не видела.
Ужинать расселись вокруг костра. Жевали молча, друг на друга стараясь не глядеть, чтобы аппетит не испортить. Когда покончили со съестным, Кондрашка спросил:
— Шлепа, мы тебя все знаем и уважаем, иначе бы с тобой не пошли. Но теперь скажи нам: куда и зачем мы идем?

Ленка

Зачем, зачем — низачем. Просто старику я тому поверила застреленному. Хер знает почему — поверила, и все тут. И в то, что они с обоссавшимся перед смертью парнишкой сами к нам шли. И что шли с чем-то предельно важным, для всех.
— Изувера нам поймать надо, — ответила я Кондрашке. — Похер, какого, но хоть одного. И допросить.
Кондрашка хмыкнул. Запустил шестерню в косматую шевелюру, почесался, покряхтел.
— Как мы его поймаем? — проворчал он. — Они нас сами поймают и в расход пустят.
— Насрать, — убежденно сказала я. — Пускай расходуют.
Кондрашка недоверчиво на меня поглядел.
— Ты что ж, не боишься? Ни боли, ни смерти, вообще ни хера?
Я усмехнулась криво.
— Хера боюсь. Остального нет.
Кондрашка смутился, отвел взгляд. Зато Пача загоготал.
— Шлеп, — сквозь гогот выдавил он. — А как думаешь, ты каких рожать будешь? Как сама?
Был бы на Пачином месте кто другой, вмазала бы я ему за такой вопрос по соплям, не думая. Но Паче прощалось. Что у него в мозгах было, то и на языке. Когда, к примеру, глухая Анфиска родами померла, покрутил Пача шишковатой башкой, но горевать не стал, лишь сказал, пуская слюни: «Вот дела. Кого же я теперь драть буду?» И пошел себе прочь, выпростав наружу длинный крысиный хвост с кисточкой на конце. Хвостом Пача гордился, а кисточкой подтирал жопу, нисколько этого не стесняясь.
— Даже не надейся, мудила, — ответила я наконец. — От тебя никого я рожать не буду. Ублюдки хвостатые нахер мне не усрались.
— Да я что, — ничуть не обиделся Пача. — Я ж и не предлагал, спросил только. У меня на тебя и не встал бы, наверное.
Я вновь сдержалась, хотя желание врезать ему было чуть ли не нестерпимым. Однажды поутру, когда Ирка еще спала, Шибздик сказал, что сельские мужики и парни со мной не прочь. Ну или с ней, с Иркой, в нашем случае это, считай, одно и то же. Не все, дескать, но Федотка точно не прочь. И хромой Акимыч. И отчим, гондон рваный. И Степка с парой лишних ног.
Вот этого я и боялась. Больше смерти и боли, вообще больше всего. Нет, не хера, конечно, у себя внутри. А того, что могло из меня вылезти через девять месяцев после этого хера. Не рожденный еще ублюдок снился мне в ночных кошмарах, и всякий раз новый. Со щупальцами, с когтями, клыками, хоботом, перепонками, чешуей, слизистой пупырчатой кожей, гнойными язвами, волосатыми бородавками. Безносый, безротый, безглазый, рогатый, вонючий, червивый, гнилой. С мандой на месте жопы и жопой на брюхе. С коровьим выменем вместо сисек. С четырьмя сросшимися в затылках башками. А то и вообще без башки.
Иногда, правда, мне снилось и другое. Что мне выпадет счастье, и из меня на свет выберется не страшное уродливое чудовище, а крепкий, пухлощекий мальчуган или хорошенькая улыбчивая девочка. Только такие сны я видела редко, очень редко, почти никогда.
— Спать топай, — велела я Паче. — Это хорошо, что хер у тебя не встал бы. А то пришлось бы его оторвать.
— Лучше откусить, — сострил Кондрашка.
Ирка прыснула, затем покраснела, и мы все потопали в палатку спать.
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Они взяли нас на третьи сутки, на рассвете, сонными. Я продрала глаза от крика, страшного, истошного, враз оборвавшегося. Вскочила на ноги прежде, чем поняла, что крик этот был предсмертным. И что Филька, который чуял опасность за версту и от малейшего подозрительного шороха пробуждался, на этот раз не проснулся и нас не сберег.
Я схватила три сложенных в изголовье ружья, вслед за немым Федоткой и шестипалым Кондрашкой вымахнула из палатки наружу и миг спустя поняла, почему Филька подвел. Нас атаковали не люди. Оттолкнувшись от земли, мне на грудь сиганул поджарый гибкий пес с оскаленной пастью. Я отшвырнула ставшие бесполезными ружья и приняла его выдернутой навстречу средней рукой. Правой с маху рубанула по морде. Пес обмяк, но слева уже взвился в прыжке второй, и я не успела. Пару секунд спустя стая уже рвала нас с Иркой, катающихся по земле и из последних сил прикрывающих тремя руками два горла. Псы полосовали, кромсали нас когтями и клыками, и так продолжалось до тех пор, пока не появились хозяева.
Видать, я в какой-то миг потеряла сознание, а пришла в себя от человеческих голосов.
— Этот готов, — донеслось до меня. — Фу, мразь какая. У него вместо рта клоака, товарищ капитан. И этот спекся, хвостатый. Остальные еще живы. Пристрелить?
— Постой, — пробасил тот, кого назвали товарищем капитаном. — Это что, девка?
— Целых две. Сиамские близнецы.
Плечистый, выряженный в форму цвета палой листвы блондин шагнул ко мне. Кривя тонкие губы на загорелом, гладком лице, осмотрел.
— К полковнику ее. Заморыша тоже. А тот чего?
— Он почти нормальный на вид, товарищ капитан. На обезьяну только похож и на руках по шесть пальцев. Бык здоровенный, Джека с Альмой голыми ручищами задушил.
— Вот как? — заломил бровь блондин. — Голыми, говоришь?
Он лениво, вразвалку подошел к лежащему на земле навзничь Кондрашке.
— Встать, урод!
Кондрашка трудно закопошился, перевернулся на бок, застонал. Поднялся на четвереньки, затем в два приема на ноги. Утер разодранное в кровь звероватое лицо. Его шатнуло, повело в сторону, и я знала, понимала уже, что сейчас произойдет.
— Джека с Альмой удавил, значит? — презрительно процедил капитан. — Тебя спрашиваю, мешок с дерьмом.
Кондрашка рванулся. Притворная слабость слетела с него, как не бывало. Страшенные мосластые кулачищи, описав полукруг, обрушились на капитана. И… поразили воздух. Изувер сделал резкое, едва уловимое движение и оказался в стороне. Кондрашка чудом удержал равновесие. Зарычал, развернулся на месте, замахнулся вновь.
Грохнул выстрел. Правый глаз у Кондрашки лопнул, колени подкосились, могучее тело сломалось, рухнуло на спину.
Я следующая, отчетливо поняла я. Этого говноеда, гондона, пидора я сделаю и заберу с собой. Я собралась. Подавила характером Ирку, зачеркнула ее, закупорила, забила наглухо. Мир сжался, сузился, в нем остались только двое — я и этот ряженый пидарас.
Перевернуться на бок. Застонать. Блевануть кровью. Взмолиться о пощаде. Овечий взгляд, трясущиеся ладони, слезы из глаз обязательно. Подняться. Правой ногой в промежность. Левой рукой с боку в хлебало. Указательными пальцами двух других — в глаза.
Я перевернулась на левый бок. Застонала. Закашлялась. Собрала во рту сгустки крови из прокушенного языка. «Давай, Шлепа, — отдала я себе мысленный приказ. — Давай, сука! Делай!»
— Не делай!
Я выплюнула кровь изо рта. Обернулась. Шибздик сидел, привалившись к сосновому стволу спиной. Избитый, окровавленный трехглазый задрот. Мой брат.
— Не делай этого, — повторил он. — Ты нужна им.

Шибздик

Час спустя, на подходе к вытянувшимся в два ряда одинаковым двухэтажным строениям, я знал об изуверах все.
Амбец они встретили в подземном убежище и просидели в нем безвылазно сорок лет. Затем, когда их ученые и аналитики сочли окружающий мир пригодным для жизни, выбрались на поверхность.
Они ошиблись. Их разведчики вскоре обнаружили, что мир заселен мутантами. Их начальники отдали приказ мутантов стрелять. Их солдаты гибли в лесах, его исполняя. Так продолжалось до тех пор, пока не выяснилось, что их женщины перестали рожать.
Изуверов осталось две сотни. Пять десятков вышколенных, тренированных мужчин. И втрое больше бесплодных, на глазах увядающих женщин. Изуверки исправно беременели, но, несмотря на все усилия врачей, в течение пары-тройки месяцев теряли плод, с каждым выкидышем старясь на годы. Ужас вновь погнал в убежище, но оказалось, что женщины потеряли фертильность необратимо.
Изуверы были обречены и недостаточно сильны, чтобы забрать женщин у выживших и мутировавших соседей силой. Тогда они послали парламентеров. Те собирались предложить нам сохранившиеся под землей блага цивилизации и оружие в обмен на женщин. Парламентеров доставил в селение немой Федотка, там наш со Шлепой отчим их застрелил.
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Закинув ногу на ногу, я сидел в кресле напротив расположившейся за крытым скатертью столом троицы.
— У вас геморрой, завлаб, — участливо сказал я крайнему слева. — Неприятная хворь, сочувствую. А ваша дочь, полковник, — переключился я на того, что сидел посередине, — два месяца назад истекла кровью при выкидыше. Что до вас, доктор, — перевел я взгляд на последнего, — третьего дня вы хотели стреляться. Даже поднесли ствол к виску, но нажать на спуск не хватило отваги.
Я замолчал. Они молчали тоже. Ошеломленно переглядывались. Затем завлаб спросил:
— Где вы учились?
— Нигде. Я говорю на привычном вам языке, основных слов которого, по сути, не знаю.
— Не понимаю, — тряхнул головой полковник. — Бред какой-то. Если вы не знаете слов, откуда вы их берете?
— Из головы каждого из вас. Я вижу, о чем вы думаете, и записываю в себя. Боюсь, вы не поймете, я сам не вполне понимаю, как это происходит. Но я могу многое. Хотите, расскажу вам, что поделывает сейчас, например, капитан?
— Да? И что же? — заинтересовался полковник.
— В данный момент он дает в рот вашей младшей сестре.
Полковник поперхнулся, закашлялся, затем побагровел.
— Идиотская шутка, мутант.
— Это не шутка. Пошлите вестового проверить, это недалеко, на втором этаже третьего к востоку строения. Если поспешит, он застанет их прежде, чем капитан кончит.
— У него компьютер в голове, — растерянно пробормотал завлаб. — Благоприятная мутация, кто бы мог подумать. Этот, с вашего позволения, глаз, по всей видимости, — сверхмощный телепатический ресивер. Он подает информацию в процессор, тот…
— Довольно, — всадил кулаком по столешнице полковник. — Ваше имя?
— Иван. Но люди зовут меня Ши… Впрочем, неважно.
— Вы нас заинтересовали, Иван. Допустим, мы зачислим вас в штат. Что хотите в обмен на свои услуги?
Я хотел жить. Я очень, очень, очень хотел жить. Я готов был в ногах у них валяться, чтобы оставили в живых, дали выспаться, и больше ничего мне было не нужно. Но я заставил себя сказать:
— Усиленное питание. Должность в лаборатории. Высший уровень доступа. Пока, пожалуй, все.
Троица переглянулась.
— А ваша эээ… соплеменница? — вкрадчиво спросил завлаб. — Как насчет нее?
— Шлепа моя сестра.
— Даже так? — встрял доктор. — Она…
— Она, по всей видимости, фертильна. Вернее, может стать фертильной и выносить плод. Только, только…
Я замолчал. Я не мог, не в силах был заставить себя произнести вслух эти слова.
— Я догадываюсь, Иван, — мягко проговорил доктор. — Основные жизненные функции контролирует лишь один организм, доминирующий, не так ли? Второй им скорее препятствует. Вы это хотели сказать?
Я молчал. Долго, очень долго. Затем кивнул.

Шлепа

Моего сожителя зовут Игорем. Он капитан, вонючий сраный гондон, мудак и пидор. Я ненавижу его. Он дерет меня каждую ночь. Я задыхаюсь от смеси наслаждения, отвращения и ненависти. Я сотню раз хотела его завалить. Последняя я шалава и сука. Я не смогла.
Мне привалило мое сучье счастье — у нас двое детей. Крепкий пухлощекий мальчишка, которого капитан терпеть не может, и хорошенькая улыбчивая девочка, в которой души не чает. Сейчас я ношу в себе еще и двойню.
С изуверами заключили мир. Эти гады отдали селянам свое сраное оружие, свои херовы инструменты и своих лярв. Гладких, сытых, сисястых течных сучек. Яловых. Взамен они забрали десяток мутанток. Всех тех, которые выглядели более-менее похожими на прежних женщин.
Я смотрю на своих ублюдков. Доктор клялся, что мутации на них не скажутся. Он почти не соврал. У мальчишки заячья губа, но все остальное в порядке. У девочки нет ушей, но за распущенными, падающими на плечи волосами бугристые, бородавчатые наросты по бокам черепа не видны. Она родилась глухой, но после дюжины операций умеет различать звуки.
Я часто хожу на кладбище, что на опушке окружающего жилую территорию леса. Здесь, под грубо сколоченным крестом, лежит Шибздик. Он так привык к исходящей от меня агрессии, что не успел среагировать, когда та выплеснулась на него. Я сама задушила Шибздика. Обеими руками — правой и бывшей средней. Вырвала третий глаз и раздавила ногами. Это он, сволочуга, гадина, пидармот, посоветовал изуверам, как со мной быть.
Я стою рядом с его могилой, и у меня болит левая половина груди. Нет, не сердце, а то место, от которого под наркозом отсекли мою сестру. Ее не сочли человеком и потому не стали хоронить, попросту унесли на помойку. У меня болит, болит, болит… Болит Ирка.

Ватажник

У речной излучины ватага отделилась от войска, исполинской гусеницей тянущегося вдоль берега.
— Прощайтесь, — привстав на стременах, зычно выкрикнул сотский. — Уходим!
Один за другим шесть дюжин всадников отвалили в сторону. Сбили в круг походные возы и телеги с добычей. Война закончилась — разбитые в решающей сече горные племена откатились зализывать раны в пески, за ущелья и перевалы. Разбойным набегам с юга настал конец, а разоренные победителями, сожженные села и города не скоро еще восстанут из пепла.
Сотский проехался перед строем. Было ватажников на две с половиной дюжины меньше, чем отправлялось в поход на изломе зимы. Три десятка односельчан унесла с собой война. Так же, как сотни и сотни ратников из других городов, деревень и сел. Что ж — уцелевших теперь ждала сытая, мирная жизнь. Но не всех — у степняков, жителей пограничья, мир был столь зыбким и ненадежным, что в любой миг грозил обернуться войной. Обитатели земель по ту сторону делящей степь пополам незримой границы человеческие законы не чтили. Клятвы не соблюдали. Правда, на китоврасов, человеко-коней, что пасли табуны в южной части степи, а потому тяготели к людям и традиционно с ними союзничали, можно было с грехом пополам положиться. Хотя китоврасы и называли себя жеребцами и кобылицами, но откликались на человеческие имена, при встречах на ярмарках чинно раскланивались, а со знакомцами из пограничных селений здоровались за руку.
Угрюмые же и воинственные тавры, что гоняли стада севернее, враждебности не скрывали. На торгах человеко-быки держались особняком и настороже, не отнимая ладоней от рукоятей заткнутых за пояса мечей. А уж от населяющих северные леса псоглавцев ждать приходилось только беды. Людей они ненавидели, хотя, как и остальные-прочие, жизненно в них нуждались. Товар перекупали у тавров втридорога, и потому его не хватало, так что пограничные селения частенько подвергались ночным набегам. Пойманных человеко-волков казнили на месте, безжалостно и жестоко, но их сородичей это не останавливало. Смерть псоглавцы презирали, а продолжение рода, как и все полулюди, ставили превыше всего.
Сотский в последний раз отсалютовал саблей уходящему на северо-запад войску и велел трогаться. Был он рослым, меченым сабельными шрамами ветераном с хищным, коршуньим лицом. В бою лютого, в походе строгого, рассудительного и дотошного сотского ватажники уважали. И побаивались.
Кряжистый, рябой, вислоплечий, с окладистой темно-русой бородой Ждан в который раз по-хозяйски оглядел добычу и вытянул плетью коня. Была добыча богатой — полдюжины груженных тканями, утварью и оружием возов, два с медью и серебром, пузатый бочонок с золотыми монетами и украшениями. А главное — выстроившиеся теперь вереницей телеги с невольницами. Этот товар шел по высочайшей цене — той, что в пограничье платили за плодородие.
Пять десятков выряженных в цветастые халаты черноволосых и черноглазых молодиц. Некоторые день напролет плачут от горя. У иных слезы высохли, эти сидят, скрестив ноги, ссутулившись и безмолвно раскачиваясь, когда телеги трясет на ухабах. Есть еще третьи — с поджатыми губами и злыми, непокорными взглядами. Ждан оглянулся на скаку. Дай ему волю, он завалил бы такую гордячку в траву и мужской силой вышиб, выбил бы из нее дерзость. Ждан сглотнул, подавляя в себе желание. Полонянок не следовало брать ни силой, ни лаской. Оказавшаяся в тягости невольница обесценивалась и до той поры, пока не освобождалась от бремени, не стоила ни гроша.
Полсотни пленниц обеспечат степнякам сытую жизнь на долгие годы. Полтора десятка невольниц заберут себе китоврасы и за каждую дадут сотню коней. Еще пяток достанется тем же китоврасам в уплату за охранную службу. Две дюжины пойдет таврам — в обмен на коровьи стада. Остальных, самых смышленых и работящих, селяне разберут по дворам. Ждан невольно вздохнул: им тоже достанется полонянка, но с его Ладой завалить такую где-нибудь на гумне и думать не смей. Зато Дарен сможет развлекаться с подневольной молодухой сколько захочет. Ждан скосил глаза на скачущего по левую руку младшего брата. И то дело — восемнадцать годков стукнуло парню, а девок как сызмальства робел, так и до сих пор. В кого только уродился, привычно подумал Ждан. Он-то в свои восемнадцать погулял с незамужними девками и вдовыми бабами вволю. А их с Дареном отец, по слухам, и до сих пор гульнуть не дурак.
На отца и старшего брата Дарен не походил, впрочем не только характером. Статью и лицом отличался не меньше. Был он тонким в кости, поджарым, голубоглазым, с вьющимися золотыми волосами до плеч. Ножницы брадобрея еще не касались его щек, а руки не успели огрубеть от полевой мужицкой работы. Закончившийся поход был для Дарена первым, и голову он не сложил лишь благодаря Ждану, дважды отбившему брата в конной сече от наседавших на того лихих рубак.
Покачиваясь в седле в такт поступи жеребца, Дарен думал о том, какое все же чудо, что он возвращается целым. Война, разбой и смертоубийства не для него: он с детства сторонился «мужских» затей — охоты, кулачных боев, пьяных драк, потасовок. Шумным сходам и сборищам предпочитал тишину и спокойствие церкви, ее строгие очертания, искусную стенную роспись, золоченый иконостас с благостными святыми ликами. Предложи Дарену выбор, он вооружился бы не боевым мечом, засапожным ножом, кистенем и луком со стрелами, а пером церковного писца или кистью богомаза.
Еще Дарен думал о невольницах. Особенно об одной, смуглокожей красавице с высокой тугой грудью и широкими бедрами, обратившейся к нему накануне на наречии степняков. Назвалась красавица Ясминой. Она попросила испить воды, а опустошив ковш, улыбнулась. Всего раз — благодарно, приязненно, и Дарен вдруг почувствовал, будто нечто сладкое и ласковое на миг истомою сжало сердце и жаром окатило чресла. Это было совсем не похоже на то, что он ощутил, когда впервые, превозмогая себя, неуклюже поцеловал соседскую Новицу в неприятно пахнувшие чесноком губы. И совсем не похоже на то стыдливое чувство, что испытал однажды, наткнувшись на стайку молодиц, выбравшихся после купания на озерный берег в чем мать родила.
Эта невольница, эта Ясмина, отличалась от неприхотливых, простых нравом односельчанок. Что-то необычное, нездешнее, тонкое чудилось в ней Дарену. Что-то дурманящее, манящее, кружащее голову. Напроситься охранять полонянок на ночь или поменяться с кем, сбивчиво думал Дарен. Подойти, вдохнуть терпкий пряный аромат. Сказать, что не даст в обиду, что позаботится. Или, может… Дарен невольно покраснел… что позовет в жены. Такое иногда случалось — тогда поп, отец Анастасий, крестил полонянку в церкви и тем же днем новую рабу Божью венчал. Взять хотя бы горбоносого и чернявого Ворона, уродившегося от плененной чужеземки. Или раскосого плосколицего Ратмира, чья мать в девках кочевала с овечьими стадами по южным предгорьям.
Жаркое летнее солнце оседлало застивший небосвод с запада горный хребет, и сотский, осадив коня, крикнул «Привал!». Запалили костры, засуетились у походных котлов кашевары. Потом солнце уплыло за хребет, мир стал серым, а вскоре и вовсе почернел. Похолодало, Дарен накинул на плечи снятый с убитого горца нарядный, расшитый золотой вязью бешмет, пришедшийся впору.
— Три дня осталось, — блаженно потянувшись, сказал усевшийся на расстеленную на земле конскую попону Ждан. — Три денька всего. И — дома.
Дарен глубоко вдохнул стылый вечерний воздух. Дома ждали отец с матерью и двенадцатилетняя непоседливая Забава — сестра. Три дня — он лишь сейчас осознал, насколько соскучился по теплому, с острой коркой домашнему хлебу, по мягкой постели, заливному лугу, озерному камышу. По духовитому травяному запаху, несущемуся вместе с ветром из ковыльных степей. Дарен счастливо улыбнулся, предвкушая, как они с братом ступят на порог, как с визгом бросится на шею Забава, а мать припадет к груди и запричитает: «Сыночек… слава Богу, живой…»
Дарену поднесли чарку и плошку с густо заправленной салом пшенкой. Горьким обожгло горло, а потом горечь ушла, и вязкой патокой разлилось по жилам тепло. Дарен заклевал носом, вскинулся раз, другой, а затем уронил голову на плечо брата и забылся сном.
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Наутро налетевшие с востока тучи затянули небо сизой комканой мешковиной. Зарядил дождь и хлестал без устали до полудня, потом и вовсе обернулся грозой. Конские копыта стали оскальзываться в грязи, тележные колеса — вязнуть в дорожных выбоинах. К вечеру путь стал непроезжим, так что сотский велел ставить шатры.
Дарен спешился. Сквозь людскую сутолоку и неразбериху пробрался к лесной опушке, у которой четверо ватажников, спотыкаясь и бранясь, натягивали полотнище на вбитые в землю колья. Сбившиеся в кучу пленницы дрожали поодаль под порывами ветра и нещадно хлещущими с неба водными струями.
— Ясмина, — преодолев робость, позвал Дарен. — Ясмина, поди сюда.
От нее не пахло больше терпким и пряным. Полонянку колотило на ветру. Смуглая кожа, казалось, посерела, пряди вымокших спутанных черных волос закрывали лицо. Дарена окатило состраданием и жалостью. Он сорвал с себя походную накидку, набросил чужеземке на плечи.
— Ты это, — переминаясь с ноги на ногу, бормотал Дарен. — Не серчай шибко, я тебе зла не желаю. Откуда речи нашей разумеешь?
Ясмина вскинула голову, смахнула мокрые пряди с лица.
— Скопец учил, — выдохнула она. — Прислуживал в отцовском серале. Из ваших. Вы меня… — Ясмина запнулась, — продадите, да? Степным чудовищам?
Дарена передернуло.
— Не будет этого, — выпалил он. — Не допущу.
Ватажники поставили, наконец, для полонянок шатер — огромный, угловатый, один на всех. Дарен проводил взглядом скользнувшую под полог невольницу. Брошусь отцу в ноги, решил он. Скажу — хочу взять за себя, скажу — свет не мил. А откажет… Дарен намертво стиснул челюсти… значит, украду девку. Сбегу с ней. В горы, в леса, на край света, к черту на рога — куда ноги вынесут.
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К утру распогодилось, ветер расшвырял тучи, на востоке поднялось солнце. Наскоро перекусив, тронулись в путь, спешили, подгоняли коней. Ночной лагерь разбили, когда уже стемнело.
— Завтра к вечеру дома будем, — хлопнул брата по плечу Ждан. — Ты на эту, как ее, глаз, что ль, положил?
Дарен отвернулся, не стал отвечать. Полночи он промаялся, проворочался без сна. Неведомое доселе чувство обернулось туманом в голове и жаром в низу живота. Оно сбивало дыхание, горячило кровь, селило в сердце тревогу.
— Поди сюда, — брат поманил Дарена в сторону. — Что, невмоготу стало? Ты будто не в себе. Чего молчишь?
Дарен вскинул на Ждана взгляд.
— Невмоготу, — признался он. — Влюбился я, видать.
Ждан кивнул понимающе.
— Жаль, что в чужачку. Не беда. Пойдем. Я на карауле постою — возьмешь ее.
Дарен опешил.
— Как это? — пролепетал он. — Как это «возьмешь»?
— Как мужик бабу. Подол задерешь и вломишь. Главное — семя на сторону сливай, чтоб не понесла. Сумеешь? А там влюбился, не влюбился — поглядим.
Дарен отчаянно замотал головой.
— Нет. Не хочу так.
Ждан насмешливо прищурился.
— Трусишь, что ль?
— Не знаю, — Дарен потупился. — Не по-людски это.
— Дурень! А если китоврасам достанется? Или быкоголовым? Оно по-людски?
— Не достанется. Я не дам.
Ждан зло сплюнул в траву.
— Тебя не спросят. Как сход решит, так и будет. Ну, идешь, что ль?
— Нет. Не пойду.
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Лагерь свернули, едва рассвело. Повскакали в седла.
— Поспешим, братцы, — подбодрил ватагу сотский. — Ужинать дома будем.
До полудня шли споро, а потом небо набухло тучами, дождь занялся вновь.
Виновато глядя брату в спину, Дарен в который раз корил себя за робость. Он снова промаялся полночи, не находя себе места. Околдовала чужеземка его, что ли… Надо было пойти со Жданом, взять девку, как тот советовал. Насытиться ею и тем самым вышибить из головы морок. Дарен мысленно махнул рукой. Он и впрямь дурень, Ждан прав.
Дождь зарядил с новой силой, а на убыль пошел, лишь когда до селения оставалось версты полторы.
— Наддай! — весело крикнул сотский, вымахнув на вершину пригорка. — Всего ниче…
Он осекся на полуслове, застыл в седле, шумно втянул в себя воздух. Обернулся через плечо. Хищное, коршунье лицо сотского закаменело, перечеркнувший левую щеку шрам налился кровью.
С севера тянуло паленым. Едкий дымный смрад налетал на высыпавших на вершину ватажников, шибал в глаза и в ноздри гарью, а в души бедой.
— За мной, — враз осевшим, сиплым голосом выдавил сотский и ожег плетью коня.
Припав к конской гриве, Дарен пронесся вдоль озерного берега и вылетел на околицу. В пяти шагах впереди подраненным волком взвыл в муке Ждан. Селения больше не было. Там, где раньше стояли избы, теперь топорщились седые холмики прибитого дождем пепла. Устояли лишь сложенная из кирпича кузница с провалившейся крышей, покосившаяся пекарня да церковный остов. Раскинув руки, будто хотел напоследок обнять землю, лежал ничком старый кузнец Мокей. Его жена скорчилась в пяти шагах слева, едва узнаваемая из-за коросты запекшейся крови на ставшем безглазым лице. За ней — вповалку четверо внуков мал мала меньше с вспоротыми животами и раздавленными лицами.
Вслед за братом Дарен промчался мимо рухнувших церковных ворот, мимо разрубленного пополам отца Анастасия, мимо отделенной от тела и будто проросшей из-под земли старушечьей головы попадьи с измаранными кровью седыми патлами, мимо годовалого младенца без ног. Влетели в проулок, туда, где третьим слева раньше стоял отцовский дом. Дарен знал, понимал уже, что увидит сейчас. Впереди сорвался с коня, с ходу сунулся на колени, головой забился о землю Ждан. Дарен осадил жеребца, соскочил, встал рядом с братом перед изувеченным, обгорелым телом отца. Застыл, не в силах оторвать взгляда от разметавшейся по земле матери с перерезанным горлом и выклеванными вороньем глазами.
Он не знал, сколько времени прошло, прежде чем над пепелищем пронесся яростный, гневный крик: «Псоглавцы!» Вслед за ним пришел и другой: «Измена!»
Дарен мотнул головой, перевел взгляд на так и не поднявшегося с колен, застывшего, словно одеревеневшего Ждана с перекошенным, будто сведенным судорогой лицом. Впервые в жизни лихой, до безумия храбрый старший брат предстал жалким. Дарен протянул руку, помог Ждану встать.
— Китоврасы, — пробормотал тот. — Китоврасы, предатели. Рубить их, резать, всех, всех…
На время отсутствия ратников селение защищали с севера китоврасы. Могучие и многочисленные, скорые в беге, ни зноя, ни холода, ни меча не боящиеся. За службу человеко-коням полагалась доля в военной добыче.
— Псоглавцам не справиться с китоврасами, — робко возразил Дарен.
Ждан упрямо помотал головой.
— Значит, нашли управу. А может, и не управу. Может быть, сговорились. Вместе нагрянули, побили стариков и детей, угнали девок, пополам поделили.
Ночью хоронили покойных — клинками рыли могилы в податливом приозерном грунте. Как умели, читали молитвы, истово били уходящим в землю поклоны, размашисто крестили лбы. С рассветом собрались там, где раньше была северная околица и начинались поля — ныне вытоптанные, с поломанными, подавленными, не успевшими заколоситься стеблями.
— Иван, Горан, Завид! — подозвал к себе троих ватажников сотский. — Скачите к соседям! В Камышино, в Тальники, в Сухой лог. Созывайте подмогу. Скажите старостам — пускай шлют гонцов в стольный город. Остальные пойдут со мной на север! Налегке — возы с добром оставим. Ни к чему нам оно больше.
— А эти? — Ждан подступился к сотскому, кивнул на сгрудившихся вокруг телег полонянок.
— Этих берем с собой. Обменяем на наших жен и сестер.
— Обменяем, говоришь? — выдохнул Ждан. — С убивцами матерей и отцов торги затеем? Тому не бывать! Слышишь, ты? Не бывать!
Сотский оскалился, отскочил, выдернул из ножен клинок.
— Зарублю! — гаркнул он Ждану в лицо. — Любого располосую! Кто не согласный? Ну, подходи!
Ждан замер. Пару мгновений они с сотским мерились взглядами. Затем тот с силой вогнал клинок обратно в ножны.
— Выхода нет, — сказал он глухо. — Согласятся менять — я первый перед ними на колени встану. А если в сече поляжем, то и женам нашим не жить!

[image: ]

Коней увидели, едва отдалились от селения на пару верст. Табуны метались по степи. Кони вставали на дыбы, ржали, сшибались на скаку.
— Что-то тут не так, — озадаченно пробормотал сотский. — Или китоврасы бросили табуны и ушли в леса?
Табуны китоврасы не бросили. Первый из них, дюжий, каурый бородач, лежал, откинув задние ноги, на боку. Человеческий торс с рубленой раной поперек груди завалился на лошадиный круп, словно китовраса сломали, прежде чем зарубить. В двух десятках шагов с распоротым брюхом растянулся другой, чалый и белобрысый, едва вышедший из жеребячьего возраста. За ним ткнулась лицом в землю серая в яблоках кобылица с распущенными русыми волосами, налитой белокожей грудью и переломанным хребтом.
— Вот оно что, — осмотрев десятого по счету покойника, обвел взглядом ватажников сотский. — На них напали. Третьего дня или даже позавчера ночью. Внезапно напали, застигли врасплох. Это тавры, больше некому. Объединились с псоглавцами и пошли войной.
Дарен переглянулся с братом. Ждан согласно кивнул. С китоврасами у тавров был мир. Выходит, те подпустили их без опаски. Тогда тавры перебили человеко-коней и вместе с псоглавцами ворвались в ставшее беззащитным селение. Зарубили стариков и детей, угнали женщин, и дождь замыл за ними следы.
Женщины были величайшей, а скорее, единственной настоящей ценностью пограничья. Подобно лошакам и мулам, самки полулюдей были бесплодны. И кобылицы китоврасов, и телки тавров, и суки псоглавцев. Новых полулюдей производили на свет человеческие женщины. Их держали в неволе, в цепях, и принуждали рожать. Едва освободившуюся от бремени роженицу крыли вновь. Иногда, по слухам, давали крыть быкам, жеребцам, волкам — для улучшения породы. Когда после шестой, седьмой, десятой тягости невольница теряла плодородие, ее умерщвляли.
Дарен оглянулся на обоз с пленницами. Если тавры с псоглавцами пойдут на торги, если согласятся вернуть похищенных в обмен на чужеземок, Ясмину вскоре покроет уродливое существо с бычьей мордой. Или с волчьей. И будет крыть до тех пор, пока не иссохнет смуглая кожа, не обвиснет тугая высокая грудь и не перестанет плодоносить чрево. Если же в обмене откажут, то ватага поляжет в сече, а матерями полулюдей станут Забава, Лада, Новица и остальные степнячки.
Дарен стиснул кулаки, он едва не плакал, не рыдал от бессилия. Мать с отцом он уже потерял. Сестру потерял тоже. Теперь предстоит потерять едва зародившуюся любовь. А скорее всего — и саму жизнь.
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Выстроившись полумесяцем, ватага шла по степи на север. Нещадно палило солнце. От конского топота врассыпную разбегалась мелкая полевая живность. Скошенные копытами, надламывались и падали на землю умирать стебли ковыля.
У извилистой, мелководной, обнажившей острые зубья донных камней реки, не расседлывая, напоили коней. За рекой начинались земли тавров. Там под натиском луговой травы истончались, редели, а потом и вовсе сходили на нет заросли ковыля и мятлика. Там, перегоняемые с места на место человеко-быками, паслись бесчисленные стада. Там таилась смерть. Ватага готовилась ее принять.
Дарен умирать не хотел. Ему было страшно. Сбежать, то и дело оглядываясь на обоз, заполошно думал он. Дотянуть до ночи, а там прокрасться к невольничьему шатру, выкликнуть из него Ясмину, подсадить в седло и ускакать, удрать с нею на юг. Прибиться к торговцам или ремесленникам, мирно, без смертоубийств и войн дожить до старости где-нибудь вдалеке. В зажиточном селе или в большом городе, где не режут мужчин, чтобы пленить и продать в неволю нелюдям женщин.
Реку перешли вброд, перетащили возы, а когда выбрались на другой берег, сотский велел выслать вперед разъезды. Три полудюжины всадников отделились от ватаги и наметом поскакали на северо-запад, север и северо-восток. Погоняя коня по левую руку от брата, Дарен думал о том, что вот-вот на горизонте появятся коровьи стада и через час-другой все решится. И решится скверно.
Они отмахивали версту за верстой, а стад все не было и не было. Их не было, даже когда северный горизонт опоясала черная лента леса. А потом скакавший на два корпуса впереди Ждан вдруг осадил коня, и Дарен, поравнявшись с братом, невольно ахнул.
В траве, выгнувшись дугой и задрав в небо располосованную до костей бычью морду, лежал молодой тавр с зажатым в мертвой руке обломанным клинком. Его сородич, ражий, бугрящийся мышцами воин с раскроенным рогатым черепом, прикорнул в двух шагах поодаль. Рядом с ним — еще один, за ним еще и еще. Жирные, отливающие сизым мухи роились над мертвецами, и сладковатый гнилостный запах смерти плыл над измаранной бурым луговой травой.
— Назад, — прохрипел Ждан. — Уходим!
К закату разъезды один за другим вернулись. Сотский, насупившись, выслушал новости. Тавров истребили повсеместно и поголовно. Несколькими днями раньше, чем человеко-коней. Стада угнали невесть куда.
— Видать, псоглавцы созвали сородичей со всех сопредельных лесов, — заключил сотский. — Скорее всего, и с дальних северных урочищ. Они долго готовились, чтобы ударить разом.
— Нас перебьют, — угрюмо сказал раскосый плосколицый Ратмир. — Все здесь поляжем.
Сотский пожал плечами.
— Пусть так.
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Выставив дозорных, заночевали в степи. С запада налетел холодный порывистый ветер, пригнал с собой застившие звездную россыпь тучи.
Завтра меня убьют, обреченно думал Дарен, ворочаясь под конской попоной рядом с храпящим братом. Никакого обмена не будет — их попросту задавят числом. Перережут в короткой схватке. Силой псоглавец не уступает человеку, а ловкостью превосходит. Ничего не поможет — с ними расправятся, как и с прочими. Надо бежать — сейчас или никогда. Спастись от неминуемой смерти. Забрать Ясмину, растаять с нею в ночи.
Это позор, упиралась совесть. Бросить своих и сбежать — трусость и позор. Утром проснется Ждан, он проклянет тебя. И все остальные тоже.
Зато я останусь жить, спорил с совестью Дарен. Жить, жить, жить!
К полуночи он решился. Выбрался из-под попоны, бесшумно ступая, обогнул спящих. Крадучись, двинулся к едва различимой в темноте громаде шатра. Откинуть полог, выкликнуть Ясмину по имени, за руку увести туда, где пасутся кони. Свистом подозвать жеребца…
— Ты куда, парень?
Сзади цепко ухватили за плечо. Дарен вздрогнул от страха, обернулся. На него исподлобья, с прищуром глядел сотский.
— По нужде, — выдавил Дарен.
Сотский хмыкнул.
— В степь иди. Сюда по нужде ходить нечего.
На вторую попытку Дарен так и не отважился. Утром ватагу догнали посланные к соседям гонцы. Новости у всех троих были одни и те же. Камышина, Тальников и Сухого лога не стало, на месте соседских селений тлели теперь пепелища.
— Значит, подмоги не будет, — тихо проговорил сотский. — Что ж, выходит, судьба. — Помолчал с минуту и гаркнул: — Подъем!
На перекличке недосчитались Ратмира. Вместе с ним исчезла одна из невольниц, такая же плосколицая и раскосая, как он сам.
— Моя вина, — признался сотский. — Недоглядел. Пес с ним. Трусливая мразь.
А меня доглядел, с отчаянием думал Дарен. А так сказал бы «трусливая мразь», и вся недолга. Пара бранных слов в обмен на жизнь.
— По коням! Выступаем.
Ветер стих, ночные тучи рассеялись. С востока отчалило в плавание по небесному своду солнце. Неполные шесть дюжин ратников шли умирать.
Черная полоса леса показалась на севере за два часа до полудня. С каждой новой верстой она приближалась, росла. В час пополудни траченная кровью мертвых тавров зелень лугов осталась позади. Впереди же землю наискось разрезал овражек с пологими склонами, стена леса дыбилась прямо за ним.
— Стой! — крикнул сотский, когда из овражка выбрался вдруг и захромал к ватажникам человек.
Нет, не человек, вглядевшись, понял Дарен. Скособочившись и припадая на левую ногу, к ним косолапил псоглавец. Обнаженный торс зарос серой шерстью, желтые, глубоко запавшие глаза дерзко глядели с волчьей морды на человеческих плечах.
Боевой лук скользнул с плеча Ждану в ладонь, он выдернул из колчана стрелу, но сотский предупреждающе вскинул руку.
— Послушаем, что скажет.
Псоглавец приблизился. Распрямив плечи, замер в десятке шагов от спешившегося сотского.
— Моего рода больше нет, — хрипло прорычал он. — Нас уничтожили. Мои братья и сестры мертвы, — псоглавец оскалился и сипло, с подвизгом захохотал. — Теперь ваша очередь!
— Кто? — рявкнул сотский. — Кто истребил твой род?
Псоглавец тряхнул волчьей башкой в свалявшейся, измаранной сукровицей шерсти.
— Они явились из восточных лесов, — хриплым, лающим голосом проговорил он. — Их много, они могучи, беспощадны и не вступают в переговоры. Они называют себя грифонами.
— Грифонами? — эхом повторил за псоглавцем Ворон. — Мне рассказывала о них матушка. В краях, откуда она родом, так называли страшных прожорливых чудовищ. У них тело льва, крылья, как у небесного змея, а руки и лицо — человеческие. Матушка говорила, им нужно много женщин — детеныш грифона настолько велик, что роженица, произведя его на свет, умирает.
Псоглавец усмехнулся оскаленной пастью.
— Твоя матушка не лгала. А еще их шкуры не берут ни мечи, ни стрелы. Грифона трудно, почти невозможно убить. Нас было четыре сотни, но прикончить удалось всего двух, прежде чем они растерзали нас.
— А ты как же тогда уцелел? — спросил сотский спокойно.
— Меня оглушили и, по всему, приняли за покойника. Я сожалею, что не умер вместе с сородичами.
— Не стоит, — бросил сотский. — Ни к чему сожалеть.
Он махнул рукой, и Ждан спустил тетиву. Стрела пробила псоглавцу горло. Сотский удовлетворенно кивнул.
— Грифоны, значит, — раздумчиво сказал он. — Которых почти невозможно убить. Что ж, поглядим.
Он замолчал, потупившись, тыча землю носком сапога. Затем вскинул голову.
— Отпускайте пленниц, пускай уходят. Быстрее! Гоните их прочь!
— А мы? — подступился к сотскому Ворон. — Как же мы?
— Мы-то? Мы повоюем, — сотский хохотнул, затем рассмеялся в голос. — Дождя три дня как не было. Запалим лес и поглядим, хорошо ли эти грифоны горят. Бегите! — оборвав смех, прокричал он пленницам. — Улепетывайте отсюда, ну! И живите долго. Нашим женам, — добавил он тихо, едва слышно, — не жить все одно.
Дарен метнулся из строя прочь, догнал Ясмину, выдернул из-за голенища засапожный нож.
— Возьми, — выдохнул он. — Иди по тележным следам в селение, там осталось ваше добро. Захватишь в дорогу. Прощай!
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Дарен не помнил, как высекал огонь, как подпаливал вислые еловые лапы. Руки не слушались, дрожали, ходуном ходили от страха. Потом вспыхнула подожженная в семи десятках мест лесная опушка, и Дарена ожгло пламенем. Он отпрянул, огляделся. Рассыпавшиеся ватажники отступали от занявшегося огнем леса.
Дарен попятился. А миг спустя увидел, как взмыли над верхушками горящих елей чудовищные крылатые твари. Свирепый, яростный рев обрушился на него, а вслед за ревом, сложив крылья, на землю обрушился грифон. Вновь взревел и рывком поднялся на когтистые задние лапы. Дарен споткнулся, не удержался на ногах, упал на спину. Он успел увидеть покрытое чешуйчатыми пластинами исполинское, в два человеческих роста туловище. Круглую и безносую, с распяленной жабьей пастью морду, лишь отдаленно похожую на человеческое лицо. Узловатые шестипалые ручищи с зажатым в каждой клинком. Зеленые кошачьи глаза. И развевающуюся гриву спутанных пегих волос.
Мир помутнел, накренился, взорвался кровавыми брызгами. Судорожно отталкиваясь руками, Дарен пытался отползти. Справа исполинская тварь вздернула в воздух сотского и, сломав ему хребет, швырнула убитого на землю. Слева другая тварь махом клинка напополам разрубила Ворона, следующим вспорола живот Горану, размозжила череп Завиду.
Из последних сил Дарен попытался вскочить. Грифон надвигался, он был уже в пяти шагах. Дарен завизжал от ужаса, и в этот миг в просвет между ним и чудовищем метнулся Ждан.
Дарен рванулся назад. Последним, что он увидел перед тем, как скатиться вниз по склону оврага, была отсеченная от тела, хлещущая кровью голова брата.
Очнулся Дарен уже затемно и первое время не мог поверить, что не только жив, но и невредим. Когда поверить, наконец, удалось, он поднялся и опасливо вскарабкался по овражному склону наверх. От сожженного леса нестерпимо наносило гарью, Дарену пришлось зажать ноздри, чтобы не поперхнуться дымом. Он потоптался у обезглавленного тела брата, трижды уберегшего его от смерти и не уберегшего себя. Огляделся — в сгущающихся вечерних сумерках побоище было едва различимо, а мертвецы казались поваленными мучными кулями.
Покойников следовало предать земле, хотя бы Ждана, но чудовища могли оказаться где-то рядом, и поэтому никого хоронить Дарен не стал. Озираясь, он со всех ног припустил прочь.
Кони, видимо, разбежались, если только их не угнали чудища, думал Дарен на бегу. Значит, идти придется пешком. Ничего: за трое суток дойдет.
Он перевел дух. Гибель родителей и брата, неминуемая и скорая гибель сестры потускнели вдруг, стали неважными, несущественными в сравнении с тем, что жив он. Что чудом уцелел, спасся там, где легли все остальные.
Ясмина, вспомнил Дарен внезапно. Ясмина тоже жива. Она ушла на юг на полдня раньше него. Если поспешит, он нагонит ее. Или даже опередит и дождется в спаленном селении. Бочонок с золотом так и стоит там, куда его велел оттащить сотский, — у северной стены сгоревшей кузницы. Правда, до него наверняка уже добрался сбежавший Ратмир. И черт с ним, с золотом: главное, что удалось выжить, унести ноги.
На следующий день Дарен поднялся затемно и до самого заката, не останавливаясь, шел на юг. Заночевал на берегу мелководной реки и с рассветом двинулся дальше.
На обессилевшую, навзничь лежащую в ковыле полонянку он наткнулся, когда солнце проделало уже четверть дневного пути. Дарен приблизился, осмотрел подвернутую, распухшую ногу, кое-как перетянутую оторванной полой халата. Невольница вскинулась, затем со стоном, опираясь на руки, села. Она глядела на Дарена снизу вверх жалостливо, умоляюще, по-собачьи, и лопотала что-то на чужом языке.
— Нет, — сказал Дарен вслух. — Не понесу. Ты мне никто.
Он выдернул клинок, наотмашь рубанул полонянку по горлу и заспешил дальше. Надо было ее сначала взять, досадливо думал он. Как там говорил покойный Ждан — «как мужик бабу». Не сообразил сгоряча. Ничего — если Ясмина, как он велел, шла по тележным следам, то в селении они встретятся. Дарен ускорил шаг.
Ясмину он нагнал сутки спустя, за час до полудня, когда до пепелища оставалось пятнадцать верст. Она брела, пошатываясь и спотыкаясь, и Дарен, узнав и ахнув от радости, пустился к ней бегом.
— Ясмина, — шептал он, прижимая дрожащую чужеземку к себе. — Я нашел тебя. Теперь все у нас будет ладно. Все погибли, а я жив, видишь, жив! Чудовища не тронули меня.
— Чудовища, — подала голос Ясмина. — Нет страшнее чудовища, чем человек. Только люди, только они…
— Что? — не разобрал Дарен. — Что люди?
— Согласись эти чудовища на обмен, вы продали бы нас на погибель. Ни один зверь не продает чужакам своих самок. Ни один нелюдь.
— Перестань, — отмахнулся Дарен, — кто ж виноват, что ты попала к нам в полон? В пограничье невольницы — это товар, что поделаешь. Но ты больше не невольница, ты свободна. Я заберу тебя в…
Дарен не договорил. Сердце пронзило вдруг острой, нестерпимой болью. Он отпрянул, пошатнулся, упал на колени, с изумлением и ужасом глядя на выпирающую из грудины рукоять засапожного ножа. Дарен схватился за нее слабеющими ладонями, не понимая, не веря еще, что его убили.

Дурная наследственность

Впервые я увидел Антона, когда мне было двенадцать лет. Правда, «увидел» — не лучший глагол в нашем с ним случае. Скорее, я его почувствовал или, если угодно, воспринял. Мне не осознать толком, как все произошло. Спокойное, безлюдное пространство вокруг меня раскололось, раздалось в стороны, и в той его части, что перед глазами, ожили вдруг люди. Больше всего это походило на фильм про индейцев, что год назад мы смотрели всей семьей в кинотеатре. Тогда неожиданно пропал звук. Краснокожие стреляли, рубили, резали, падали замертво, поймав грудью пулю, и все это в полной тишине, если не брать в расчет недовольный свист с задних рядов.
Так вот: я впервые увидел Антона теплым, безветренным сентябрьским днем, через пять минут после того, как школьный автобус притормозил у подъездной дорожки, ведущей к нашему дому, а водитель, толстый и усатый Алан Гринвуд, подмигнув мне, сказал:
— Передай привет старине Питу, Эван. Да напомни ему, что мы сговорились на рыбалку в субботу.
Питом звали моего отца. Они с мамой держали бензозаправку на автостраде и торгующий всякой всячиной магазинчик при ней. Отец распоряжался и вел дела, мама сидела на кассе, а Кен, Чарли и Барбара, два моих старших брата и сестра, крутились на подхвате. И лишь я, сынок последний, поздний, на семь лет младше Барбары, до участия в семейном бизнесе пока не дорос.
По обсаженной елями подъездной дорожке я зашагал к дому, изредка останавливаясь, чтобы подобрать палую шишку и запустить ею в нахальных белок, хозяйничавших в верхних ярусах еловых крон. До сих пор попасть в цель не удалось ни разу, но надежды я не терял.
Я как раз готовился к очередному броску, когда воздух передо мной вдруг потемнел, будто среди бела дня настали сумерки. Ели, белки и асфальтовая дорожка разом исчезли. Вместо привычного пейзажа перед глазами материализовалась обшарпанная, в трещинах, бетонная стена. Куча мусора перед ней. Прижавшийся к стене спиной парнишка моих лет. И надвигающиеся на него трое подростков постарше. Я оторопело шарахнулся. Судорожно протер глаза, затем еще раз и еще, но ни стена, ни четверо парней никуда не делись. Стало страшно, но бежать прочь без оглядки мне почему-то и в голову не пришло. Вместо того чтобы удрать, я замер и завороженно смотрел, как приближается к парнишке взявшая его в полукольцо троица. Миг спустя я едва сдержал испуганный вскрик, потому что…
Потому что, вглядевшись, я узнал прижавшегося спиной к стене паренька. Он… он оказался мной. Моей точной копией, словно отражением в зеркале. Только выряженной не в аккуратный школьный костюмчик, а в убогие, прохудившиеся обноски, под стать ветоши, которой протирают автомобильные стекла.
Драка началась прежде, чем я пришел в себя, а когда наконец пришел, парнишку, похожего на меня, уже повалили на землю и теперь добивали ногами. Молча: из распяленных ртов не вылетало ни звука. Я бросился вперед, на помощь, с ходу расшибся о невидимую преграду и отпрянул. Страх во мне переродился в ужас: я перестал понимать, где нахожусь и что со мной происходит. От слабости подломились колени, я осел на переставшую вести к дому подъездную дорожку.
В этот момент избиение закончилось. По очереди пнув распластавшегося на земле побежденного, троица победителей удалилась. Мой двойник завозился, перевернулся с живота на спину, затем, опираясь на локти, приподнялся. Он больше не напоминал меня: сходство стерла залившая лицо кровь.
— Эй, урод, ты кто? Тебя спрашиваю!
Я не сразу понял, что мне задают вопрос, и совсем не понял как. Слов слышно не было, ни единого. Но они невесть каким образом оказались у меня в голове. И хотя произносились на чужом, незнакомом языке, я почему-то их понимал.
— Я Эван… Эван Баркли, — запинаясь, пролепетал я. — А ты? Ты кто?
— Ну Антон, — буркнул паренек. Он рукавом утер с лица кровь и снова стал неотличим от меня. — Ну и имя у тебя, млять. И где ты?
— Дома, — ошеломленно промямлил я. — То есть я шел домой. Я здесь живу.
— Где «здесь», придурок?
— Уайтхилл, — механически ответил я. — Оклахома, США. А ты? Ты где?
— Не твое собачье дело, урод.
Он исчез, прежде чем я успел обидеться. И стена исчезла, и мусорная куча перед ней. Воздух посветлел, сквозь еловые лапы пробилось солнце. Я сидел на ведущей к нашему дому подъездной дорожке, в полусотне ярдов от врезанных в кирпичную ограду ворот. Вокруг, если не считать белок, не было ни души.
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До вечера у меня все валилось из рук, строчки в школьных учебниках расплывались перед глазами. Не знаю как, но я понимал: произошло что-то особенно, чрезвычайно важное. Возможно, поэтому большинство детских воспоминаний стерлись у меня из памяти, но этот день я запомнил в мельчайших деталях и на всю жизнь.
Вечером семья вернулась домой. Кроме Кена, которому подошла очередь клевать носом за кассой в ночную смену. Я залпом выпалил всю историю, едва мы впятером уселись за стол. Я боялся, что родители, брат и сестра посмеются надо мной, но ничего подобного не произошло. Вместо смеха родня встревоженно уставилась на меня в четыре пары глаз.
— Ты уверен, Эван, сынок? — осторожно спросила мама. — Ты вправду все это видел?
Я с удивлением кивнул. Врать и выдумывать у нашей семьи было не в чести.
— Этот мальчик… Ты сказал, он был очень похож на тебя?
— Да. Только одет в тряпье. А так один в один.
Мама с отцом переглянулись.
— А раньше ты никогда не видел его? — поинтересовался отец. — Ни разу?
— Нет. Никогда.
С минуту все молчали. Затем отец медленно, будто выталкивая из себя слова, проговорил:
— Это может оказаться важным, Эван. Завтра после школы мы с мамой отведем тебя к доктору Голдбергу. Расскажешь ему все. Хотя нет, не станем ждать до завтра. Надеюсь, доктор не откажется принять нас прямо сейчас.
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В клинике доктора Голдберга, морщинистого, плешивого старикана, я уже неоднократно бывал. Всякий раз доктор задавал мне то странные, то смешные вопросы, на которые я усердно отвечал. Например, не хочется ли мне кого-нибудь стукнуть. Или пырнуть ножом. Нет ли у меня идей, как поджечь школу. Могу ли я зарубить топором собаку или отравить мышьяком кошку. Не кажется ли мне, что учительница, очкастая миссис Прескотт, настолько несносна, что стоит ее застрелить или повесить. На все вопросы я неизменно отвечал «нет», и доктор явно оставался доволен.
На этот раз старикан принял нас не в клинике, а у себя дома и несуразных вопросов задавать не стал. Вместо того чтобы поинтересоваться, не хочу ли я, к примеру, задушить Кена, застрелить Чарли или отрезать Барбаре пальцы, он спросил:
— Ты сказал, Эван, что понимал незнакомые слова. Можешь их повторить?
— Конечно. — Я принялся старательно воспроизводить услышанное: — Эй, урод, ты кто? Тебя спрашиваю! Ну, Антон. Ну и имя у тебя. И где ты? Где «здесь», придурок? Не твое собачье дело, урод.
Одно слово, впрочем, вызвало у меня затруднение. Я его понял, но на английский перевести не сумел. Слово было плохим, ругательным.
— Думаю, что угадаю это слово сейчас, — проговорил доктор. — Вот послушай: «блядь».
— Нет. — Я замотал головой. — Очень похоже, но не так. По-другому как-то.
— Плять? Млять?
— Точно, — обрадовался я. — Млять.
— А свои слова ты можешь повторить, Эван? — задал новый вопрос доктор. — Те, что сказал Антону.
— Свои? — неуверенно переспросил я. — Сейчас. Я… Я… — Я осекся. Свои слова мне почему-то было не повторить, хотя смысл их я помнил прекрасно. — Я сказал ему, как меня зовут. Где живу. Спросил, как зовут его. Но… Но…
— Что ж, — пробормотал доктор. — Любопытный феномен: слова собеседника мальчик автоматически переводит на английский, а свои воспроизвести затрудняется. Впрочем, телепатическое общение феноменально само по себе, так что ничего удивительного.
Я ничего не понял. Что такое феномен, я догадывался, но о каком-то там телепатическом общении и слыхом не слыхал.
Доктор перевел взгляд на маму с отцом, чинно сидящих в креслах у торцевой стены.
— Думаю, надо ему сказать, — неуверенно проговорил отец.
Мама согласно кивнула.
— Расскажите ему, доктор.
Старикан тяжело вздохнул, затем скрестил руки на груди.
— Вы с Антоном общались по-русски, Эван. До трехлетнего возраста ты жил в России и говорил на этом языке. Я тоже выходец из этой страны и говорю по-русски. Но мой словарный запас активный, в беседах с соотечественниками я до сих пор изъясняюсь на родном языке. А твой — пассивный, у тебя без малого десять лет не было практики. Однако в критических обстоятельствах твое подсознание находит нужные слова. Тебе понятно?
— Нет. — Я ошеломленно замотал головой. — Ничего не понятно. Как это «в России»? Почему? И кто он такой, этот Антон?
— Мы с папой тебя усыновили, Эван, — мягко сказала мама. — Забрали из детдома и увезли. Мы должны были забрать вас обоих. Но случилось так, что…
— В каком смысле? — перебил я. — Как это «обоих»?
— Да так. Антон — твой родной брат. Близнец. Мы заплатили за обоих, большие деньги. Но в последний день… Неважно. В общем, Антона нам не отдали.
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На следующий день из школы меня забрала Ханна Голдберг, двадцатилетняя рыжая и веснушчатая внучка старого доктора. Она сказала, что теперь будет моей преподавательницей русского, поскольку приемные родители решили, что я должен научиться не только говорить на родном языке, но также читать и писать.
Новость о том, что я не родной сын, а приемный, ничего для меня не изменила. Я попросту воспринял ее как нечто несущественное. Я рос в дружной, крепкой, религиозной семье, где никогда не скандалили, не лгали и не таили зла. Я любил родителей, братьев, сестру и не чувствовал разницы в отношениях кровных родственников друг к другу и ко мне.
Ханна объяснила, что многодетность — в традициях баптистских семей. И что после Барбары мама потеряла плодородие. И тогда мои родители решили пойти на усыновление и долгие пять лет копили на это деньги.
— Тебе повезло, Эван, — в заключение сказала Ханна. — Твои мама с папой — святые люди. Кто знает, что случилось бы с тобой, если бы не они.
Дни потянулись обычной чередой. Я ходил в школу, исправно готовил уроки и полтора часа в день корпел сначала над букварем, потом над детскими книжками на русском. Мало-помалу я стал забывать о том, что где-то на другом конце света живет мой близнец. Так продолжалось почти год. А потом я увидел Антона вновь.
На этот раз все случилось поздним вечером, когда я уже потушил свет, улегся в постель и собирался заснуть. Моя спальня вдруг осветилась. Крашенные матово-белым стены покрылись аляповатыми разводами. Расстеленный на полу ковер исчез, обнажив щелястые, плохо пригнанные друг к другу доски. Высокий потолок опустился и стал бугристым, грязно-серым, с облупившейся по углам побелкой, ржавым пятном по центру и болтающейся на шнуре одинокой лампочкой вместо люстры.
Я вскинулся на постели. Открывшаяся мне чужая комната была страшно захламлена. На круглом без скатерти столе ютились тарелки с объедками, прозрачная бутыль с остатками мутной жидкости и переполненная пепельница. Со столом соседствовали колченогий стул и два приземистых табурета. А в том углу, где у меня стояла этажерка с книгами, громоздился платяной шкаф с распахнутой правой дверцей, отсутствующей левой и наваленным внутрь как попало тряпьем.
Забившись в угол, Антон затравленно смотрел, как между столом и шкафом расхристанный патлатый мужлан в трусах и дырявой майке избивает хрупкую миниатюрную женщину. Как он наотмашь хлещет ее по окровавленному лицу волосатой лапищей, всаживает коленом в живот, подхватывает, не давая упасть, и с размаху бьет кулаком в висок. Меня заколотило от страха. Это было ужасно. Даже вид раздавленной фурой оленихи со смятой в блин головой и сизыми внутренностями, распластанными по обочине автострады, не привел меня в такой ужас.
Я открыл уже рот, собираясь звать на помощь родню, но в этот момент Антон рванулся из своего угла. Бросился к столу, ухватил за горлышко бутыль с мутной жидкостью и с маху расшиб ее о столешницу. Жидкость выплеснулась, осколки разлетелись по сторонам. Секунду спустя Антон подскочил к расхристанному и зажатой в ладони половиной бутыли с зазубренными краями полоснул его по лицу.
Крик застрял у меня в горле. Мужлан в дырявой майке оставил женщину, повалившуюся на пол ничком, схватился руками за располосованное, превратившееся в кровавую маску лицо, затем, шатаясь, поковылял из захламленной комнаты прочь. Миг спустя Антон отшвырнул бутыль и обернулся ко мне.
— Опять ты, урод? — процедил он. — Какого тебе здесь надо?
Я не ответил. Ужас от того, что увидел, сковал меня. Всего: тело, слова и мысли.
— Козел, — гаркнул Антон. — Пошел нахер, понял?
— Кто это? — подавив страх, пролепетал я. — Кто это был?
— Хер в пальто. Не твое дело, задрот.
В этот момент лампочка под чужим потолком мигнула и стала тускнеть. Через секунду она погасла. Я нашарил на стене выключатель, свет залил спальню. Захламленная комната, лежащая ничком на полу избитая женщина и мой брат-близнец исчезли, как не бывало.
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— Вновь ментальная связь, — прокряхтел на следующее утро доктор Голдберг. — Телепатическая, на большом расстоянии. Понимаете…
Отец насупился.
— Нет, не понимаю. Почему эта связь возникает лишь от случая к случаю?
— По всей видимости, она появляется, только когда тот мальчик, э-э… Антон находится в экстремальной ситуации и начинает, если угодно, передавать. Когда ситуация сходит на нет, передача заканчивается.
— Это опасно, доктор? — подала голос мама.
— Для российского мальчика безусловно. Для вашего сына — вряд ли. Разве что…
— Что? Прошу вас, договаривайте.
Доктор махнул рукой.
— Пустое, — бросил он. — Эвану повезло. Дурная наследственность не сказалась на нем. По крайней мере, пока. В отличие от его брата.
Так я впервые услышал эти слова — «дурная наследственность». Вечером я спросил отца, что это такое.
— Понимаешь, сынок, — задумчиво проговорил Питер Баркли. — Дети, как правило, во многом похожи на своих родителей. На настоящих родителей, я имею в виду, их еще называют биологическими.
— И что же? — не понял я.
— Видишь ли, вы с Антоном — подкидыши. Ваша биологическая мать избавилась от вас, едва родила.
— Как это? — изумился я. — Как это: избавилась?
— Да так. Отнесла новорожденных к детскому дому и оставила на крыльце. Так нам с мамой сказали, когда мы оформляли усыновление. Мы не знаем, кто эта женщина. И, конечно же, не знаем, кто ваш биологический отец. Но представляешь, каким чудовищем надо быть, чтобы бросить своих детей?
— Нет, — признался я. — Не представляю.
— Ничего, сынок. Вырастешь — поймешь.
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В следующий раз я увидел Антона полгода спустя.
Он стоял в тени от козырька у крыльца двухэтажного дома и напряженно чего-то ждал. Чего именно, я понял, когда двое парней лет восемнадцати выскочили изнутри с узлами и чемоданами в руках, после чего все трое понеслись прочь.
— Шпионишь, фраер позорный? — обернувшись на бегу, передал мне Антон. — Задрот сраный. Скажешь кому, завалю.
На этот раз я не испугался. Ни угрозы, осуществить которую он никак не мог, ни увиденного. С тем, что мой брат-близнец — хулиган, вор и выжига, я свыкся.
К этому времени я всерьез увлекся Россией и всем, что с ней связано. По словам Ханны, по-русски я говорил практически без акцента. Бегло читал и сносно писал, хотя и с грамматическими ошибками. Я также с увлечением следил за затеявшим перестройку Горбачевым, не пропускал телевизионные передачи с его участием, штудировал российскую историю, неплохо знал географию и запоем поглощал литературу. Все подряд из библиотеки старого доктора — от классики до детективов и боевиков.
Еще через полгода я увидел, как два дюжих мужика в милицейской форме волокут скрученного Антона к автозаку и заталкивают внутрь. Пару месяцев спустя — как судья выносит ему приговор. А еще через месяц — как полдюжины подростков в бараке метелят его кулаками.
— Не бзди, ссыкло, — прохрипел мне Антон с барачной шконки, когда избиение закончилось. — Это прописка. На малолетке ее проходят все.
— Сам ты ссыкло, — в сердцах огрызнулся я. — Вор!
— Вор, — согласился брат. — Зато не фуцан позорный, как ты.
Я не успел ответить — передача закончилась.
За год я видел Антона еще трижды — отмахивающимся заточкой от наседавших на него малолеток, затем брошенного в карцер и, наконец, скукожившегося на лазаретной койке.
— Пошел нахер, — напутствовал меня брат в ответ на слова сочувствия. — Сопляк сраный, чтоб тебе подохнуть.
К доктору родители больше меня не водили. Я рос тихим мальчиком, послушным и дружелюбным. Хорошо и в охотку учился, брал медали на окружных соревнованиях по легкой атлетике и по-прежнему запоем читал на русском. С лихвой доставшаяся брату дурная наследственность меня обошла стороной.
Через неделю после того, как мы всей семьей отпраздновали мое пятнадцатилетие, в автомобильной катастрофе погибла Барбара. Я очень ее любил, больше, чем обоих братьев, и смерть сестры стала для меня первым в жизни тяжелым горем.
Я плакал навзрыд, когда полицейские извлекали то, что осталось от Барбары, из искореженной «Тойоты». Меня трясло, колотило, ломало, и я не сразу разобрал обращенные ко мне слова.
— Зажмурилась, что ль? Что за телка?
— Сволочь, — рванувшись на голос, заорал я. — Гадина, урод! Это моя сестра.
— Да? Ну и хер с ней, — хохотнул Антон и исчез.
Лишь немного придя в себя после похорон, я осознал, что связь работает в обе стороны. Только вот в отличие от мерзавца-брата я оказался в экстремальной ситуации впервые в жизни.
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Я с отличием окончил школу и был принят престижным университетом в Талсе. Первые месяцы в студенческом кампусе изрядно тяготили меня, привыкшего к домашнему уюту и заботе близких. Потом я адаптировался. У меня появились новые друзья, новые интересы, увлечения и занятия. А за неделю до восемнадцатилетия я влюбился.
Девушку звали Викки, она была дочерью семейной пары, политических эмигрантов из Москвы, и единственной студенткой на курсе, говорившей по-русски. Еще она была ладной, светловолосой, легкой на подъем и за словом в карман не лезла.
За час до назначенного Викки свидания я извелся. Мы договорились смотаться в кино, я заранее купил билеты и маялся ожиданием, раз за разом ужасаясь тому, что буду делать, если она не придет.
Когда до назначенного часа оставалось десять минут, я уже не находил себе места и метался с букетом белых гвоздик по асфальтовому пятачку перед памятником Аврааму Линкольну.
— Чего стряслось, недоумок?
Я вздрогнул, развернулся на месте. Антон, недобро щурясь, разглядывал меня исподлобья. Он был выряжен в дурацкий малиновый пиджак, сидел на капоте серебристого «Мерседеса» с тонированными стеклами и вертел вокруг пальца брелок с ключом зажигания.
— Не твое дело, — выпалил я.
— Телку ждешь? — безошибочно определил Антон. — Гондон хотя бы есть?
— Да пошел ты, — в сердцах выдохнул я.
В этот момент напряжение меня отпустило. Чужое пространство стало тускнеть, истончаться и, наконец, сгинуло.
— Эван. — Я развернулся на голос. Викки стояла в пяти шагах и с удивлением разглядывала меня. — Ты будто с кем-то разговаривал, Эван? Я не помешала?
Я почувствовал себя дурак дураком. Надо было солгать, но лгать и изворачиваться я не умел.
— С братом, — признался я и запоздало протянул гвоздики. — Извини. Это тебе.
— Да? Спасибо. И где же он, твой брат?
— Он… Понимаешь, он далеко, в России. Но иногда я его вижу. Больше никто, только я. Сейчас расскажу.
В кино мы с Викки не пошли и просидели на парковой скамейке дотемна. История о моем брате заняла добрых полтора часа.
Я рассказал о первой передаче, с дракой у бетонной стены. О второй, с лохматым расхристанным мужиком, избивающим миниатюрную женщину. О краже, аресте, приговоре суда, сроке, карцере, тюремном лазарете и смерти Барбары.
Затем о том, что было за последние три года, когда с участившимися появлениями Антона я свыкся. Выход на волю. Ограбление ювелирного. Ограбление антикварной лавки. Нападение на инкассатора. Перестрелка на пустыре. Еще одна, на полосе отвода железной дороги. И новая, в ресторане с залитыми кровью скатертями на столиках. Поножовщина на лесной опушке. Связанный седой старик, которого брат деловито прижигал паяльником. Сауна с голыми шлюхами и здоровенным бугаем с пистолетом, зажатым в татуированной ладони. И наконец, сегодняшнее появление — передачу второй раз в жизни инициировал я.
— Боже мой, — выдохнула Викки, когда я закончил. — Это больше похоже на игру воображения, чем на правду. Мне проще поверить в привидения, в вампиров, в полтергейст, чем в такое.
— Напрасно, — устало проговорил я. — Телепатическая связь между близнецами — явление нередкое. Мой случай далеко не единственный, хотя и один из самых ярких. Я читал отчеты оксфордских генетиков, там много всего любопытного.
— Ну, допустим. Но тогда получается, что твой брат — сукин сын.
— Не только. Еще вор, бандит, рэкетир и, наверное, убийца. Дурная наследственность, по словам врача, к которому родители водили меня в детстве.
— Но если так, то и ты… — Викки осеклась и смолкла.
— Нет, — сказал я твердо. — На мне дурная наследственность не сказалась. Я мухи не обижу.
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Мы с Викки стали встречаться. Через пару месяцев отправились в Оклахому-Сити, в гости к ее родителям.
— Только ни слова про брата, Эван, — попросила Викки. — Мой отец намного старше мамы. В юности он был репрессирован, сидел. Ненавидит уголовщину и все, что с ней связано.
Родителям Викки я явно понравился. Отец, тощий, сутулый старик, долго рассказывал про сталинские и хрущевские времена, потом перешел к временам нынешним. Хвалил Горбачева, бранил пришедшего ему на смену Ельцина, клял захлестнувший Россию бандитский беспредел.
— Простите, можно я буду называть вас русским именем, Иван? — за чаем спросил он.
— Да, конечно.
— У вас остались там родственники?
Я невольно покраснел, потупился. Врать я так толком и не научился.
— Брат, — сказал я глухо.
— И чем он занимается?
— Папа, Эван мало его знает, — поспешно встряла Викки. — Они с Антоном расстались еще в младенчестве и редко общаются.
— Вот как? — заломил бровь старик. — И почему?
Я вздохнул и рассказал о бросившей нас матери, детдоме и усыновлении.
— Не понимаю, — нахмурился старик. — Раз так, каким образом вы общаетесь с братом, Иван? Собственно, как вы его нашли?
Я внезапно ощутил досаду и злость.
— Он сам нашел меня. Мой брат, он… В общем, он вор.
— Эван! — прикрикнула на меня Викки. — Что за чушь ты несешь?
— Это не чушь. Вор и бандит.
Старик поднялся из-за стола.
— Что ж, приятно было познакомиться, мистер Баркли. Ничуть вас более не задерживаю.
Весь обратный путь Викки промолчала, и, лишь когда я припарковал взятый в аренду «Форд» на стоянке у студенческих жилых корпусов, сказала сердито:
— Родители теперь будут против, если ты надумаешь сделать мне предложение. Кто тянул тебя за язык?
— Никто. Прости, не сдержался. Но знаешь, у нас не принято стыдиться своей родни.
— У кого это «у нас»?
— В семье Баркли.
— А ты не Баркли, — бросила Викки язвительно. — Как твоя настоящая фамилия, кстати?
От неожиданности я сморгнул. До сих пор узнать свою настоящую фамилию мне и в голову не приходило.
— Не знаю, — развел я руками. — Но летом мы съездим в гости к моим, у них и спросим. Хотя постой, я ведь могу узнать у Антона. Что-то его долго не было. Но как появится, спрошу. Непременно.
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— Нахера тебе фамилия, фраер? — со злостью в голосе осведомился Антон. — Хочешь сдать меня мусорам?
Он сидел за рулем притулившегося к обочине проселочной дороги «Мерседеса» с расколотым лобовым стеклом и жадно докуривал сигарету. На пассажирском сиденье, баюкая левой рукой окровавленную правую, сутулился скуластый лупоглазый напарник.
— Это ты его? — разглядев раненого, ошеломленно спросил я.
— Козел ты. Это Кольщик, мой кореш. Зацепило малость. Ништяк, оклемается. Так на кой хер тебе моя фамилия?
— Скажешь или нет? — вопросом на вопрос ответил я.
— Хер тебе. — Антон щелчком отправил окурок наружу и завел машину. — До встречи, фраер, — насмешливо бросил он и исчез.
В июне мы с Викки приехали в Уайтхилл. В субботу отправились всей семьей на пикник в парке, в воскресенье — на озеро. Викки вела себя так, будто была знакома с моей родней всю жизнь. Кену и Чарли она понравилась, но родители в ответ на вопрос, пришлась ли им по душе Викки, отмолчались.
Воскресным вечером, после семейного ужина, отец поманил меня за собой на веранду и завел мужской разговор.
— Хорошая девушка, — проговорил Питер Баркли, — но не обижайся, сынок, думаю, вы с ней не пара.
— Ты ошибаешься, папа. — Впервые в жизни я не согласился с отцом. — У нас общие друзья, общие интересы, мы прекрасно ладим и понимаем друг друга.
— Что ж. — Отец потрепал меня по плечу. — Тебе жить, сынок. Но боюсь, ты еще вспомнишь мои слова.
— Почему?!
— Видишь ли, Викки слишком независима и слишком амбициозна. Домашний уют и спокойная, размеренная жизнь, как у нас с мамой, не про нее. Таким девушкам больше подходят авантюристы, люди дерзкие, отчаянные.
С четверть минуты я молчал, думал.
— Такие, как Антон? Кстати, какая у нас с ним фамилия? Настоящая, я имею в виду.
Отец пожал плечами.
— Кто знает. В документах написано «Ивановы». Но нам объяснили, что в российских детдомах подкидышам дают произвольные фамилии. Имена, кстати, тоже.
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На четвертом курсе мы с Викки решили жить вместе и переехали из кампуса в крошечную студию на окраине города. Я подрабатывал после учебы в адвокатской фирме, был на хорошем счету и надеялся на постоянную должность после окончания университета. Викки носилась повсюду с фотоаппаратом и кинокамерой, писала статьи на злобу дня в местную прессу и брала интервью у заезжих знаменитостей.
На студенческих вечеринках и загородных вылазках Викки неизменно оказывалась заводилой. Парни поглядывали на меня с завистью, а девицы шептались, что тихоня Баркли, должно быть, необыкновенно хорош в постели, раз отхватил себе такую оторву.
Я по-прежнему интересовался Россией, читал доступную российскую прессу и брал в библиотеках книги на русском. И по-прежнему, раз за разом, принимал инициированные братом передачи.
Задержание, арест, новый суд и новый срок, на этот раз в исправительной колонии общего режима. Толковища, разборки, драки и поножовщина в бараке, в лагерной бане, на лесоповале. Брань и ненависть изгоя к изнеженному визави.
Мы, как и раньше, были друг от друга неотличимы, если не брать в расчет оскалившегося тигра, наколотого на левом предплечье Антона.
— Ты снова говорил с братом? — зачастую спрашивала Викки, когда я внезапно выпадал из жизни, будто застывший, отрешившийся от всего земного схимник, а потом возвращался обратно, униженный, осыпанный оскорблениями и бранью.
— Говорил.
— Все то же самое?
— Да. Без изменений. Мне нередко жаль его.
— А ты не жалей, — однажды сказала Викки. — Антон, конечно, подонок и уголовник. Зато у него есть то, чего недостает тебе.
— Да? — заинтересовался я. — Что именно?
— Дух. Непокорность. Бунтарство. Кураж.
— Сомнительные достоинства, — съязвил я. — Особенно когда выливаются в воровство и разбой.
Спорить Викки не стала.
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Шли годы. Я закончил учебу, три года отработал помощником адвоката, затем получил первое собственное дело и выиграл его в суде. За первым последовали второе, третье, восемнадцатое. Работа теперь занимала массу времени, я задерживался в офисе допоздна и зачастую возвращался, когда Викки уже спала.
Из крошечной студии на окраине мы переехали в элитный таунхаус в центре Талсы. Викки строчила газетные очерки, день-деньской моталась по городу со съемочной группой, но зарабатывала мало — разве что на булавки. Однако моих растущих с каждым выигранным в суде делом доходов с лихвой хватало и на оплату ипотеки, и на безбедное житье.
Выходить за меня замуж Викки категорически отказалась, сославшись на несогласие отца, которого со дня знакомства я больше не видел. Заводить детей также отказалась наотрез. Мы все меньше времени проводили вместе, но я, загруженный работой по маковку, не обращал на это особого внимания. Так длилось до тех пор, пока в офис не пришло адресованное мне письмо без подписи. В нем недвусмысленно говорилось, что Викки мне изменяет, назывались имена ее любовников и предлагалось повесить на стену в виде украшения собственные рога.
— Чего случилось, недоумок? — осведомился Антон, когда я с отвращением отшвырнул письмо в сторону.
Я обернулся на голос. Брат снова сидел за рулем, но не «Мерседеса», а зеленого «Рено».
— Не твое дело, — огрызнулся я. — Тебе чего надо?
— Мне-то? Да ничего. Сам позвал.
— Да, конечно, — понурился я. — Прости.
На душе по-прежнему было скверно.
— А я между тем завязал, — бросил Антон. — Просто, чтоб ты знал.
— Что? — не понял я. — Что ты завязал?
— Воровать. Теперь честный фраер. Ишачу вот на извозе, в такси. Ты доволен?
Я не успел ответить. Видимо, новость о том, что брат бросил свои преступные занятия, благотворно подействовала на меня. Такси с Антоном за рулем потускнело, расплылось, потом пропало.
К вечеру мне удалось уверить себя, что анонимное письмо — всего лишь плод чьей-то зависти. Вернувшись домой, я поужинал, просмотрел новости и поболтал с Викки как ни в чем не бывало. Некоторое время после этого ревность и подозрения отравляли мне жизнь. Затем они ослабли. Потом сошли на нет.
В России Ельцина сменил Путин, времена дефолта и нищеты канули в прошлое. Антон перестал появляться на связи, я надеялся, что жизнь у него наладилась. Двадцатый век уступил место преемнику. Стремительно набирало популярность и мощь чудо нового времени — мировая сеть Интернет.
Я выкупил долю в активах фирмы и стал младшим партнером. У меня появилась своя клиентура, так что выросли заработки, и без того значительные. Я стал ежемесячно высылать деньги ушедшим на покой родителям и взявшим на себя семейное дело братьям. И частенько подумывал о том, что стоит съездить в Россию и познакомиться с остепенившимся Антоном вживую. Вот только где его искать, я не знал.
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За следующие два года я не видел брата ни разу. Появился он, когда я заканчивал ежедневную утреннюю пробежку по аллеям городского парка.
В Талсе было тепло, мартовское солнце трогало ласковыми лучами кожу. Там, где находился Антон, сгущались сумерки, лежал серый в грязных подтеках снег. Брат был не один. В двух шагах, набычившись, стоял скуластый лупоглазый мужик с заточкой в руке. Я узнал Кольщика, подранка на пассажирском сиденье «Мерседеса» с разбитым лобовым стеклом. С минуту Антон перебрасывался с Кольщиком не слышными мне фразами. Затем тот плюнул брату под ноги, прибрал заточку в карман, развернулся и пошагал прочь.
— Опять ты? — буркнул, проводив удаляющегося Кольщика взглядом, Антон. — Чего надо?
— Мне-то? — повторил я его ответ двухлетней давности. — Да ничего. Сам позвал.
— А, ну да. Кольщик уговаривал пойти на дело, грозил. Я отказался.
— Правильно сделал. Кстати, что за имя такое, Кольщик?
— Не имя. Погоняло. На зоне наколки делал. Ладно, бывай.
Сумерки, грязный снег и Антон на нем потускнели и сгинули. Я не сразу сообразил, что на этот раз не услышал от брата ни бранного слова, ни оскорблений.
Без малого год передач не было. А потом Антон появился опять.
Случилось это, когда я, вернувшись домой, не обнаружил ни Викки, ни ее вещей. На обеденном столе лежала сложенная треугольником записка.
«Прости, Эван, ухожу от тебя. Не ищи меня. Прощай. Викки».
На подломившихся ногах я опустился на стул. Перед глазами расплылось марево. Когда оно рассеялось, я увидел Антона, сидящего, как и я, за столом и внимательно меня разглядывающего. За его спиной хлопотала у плиты ладная светловолосая девушка. Двухлетняя пигалица с косичками крутилась у ее ног.
— Звал?
Я судорожно кивнул.
— Звал.
— И чего?
— От меня… — пролепетал я, — от меня ушла девушка.
— И все? — криво усмехнулся Антон. — Херня, другую найдешь.
— Нет, не найду.
— Да брось, я ж нашел. — Антон кивнул на светловолосую. — Моя шмара. Брошенка, пацанку до меня нагуляла. Что, нравится?
Я вгляделся, и у меня защемило под сердцем. Девушка была похожа на Викки. Очень похожа. Будто сестра.
— Нравится, — выдавил я. — Повезло тебе.
— Мудак ты. Это ей повезло. Надоест — другую найду.
Как ни странно, от циничных слов брата мне стало легче. Я смежил веки, а когда разлепил глаза, ни Антона, ни светловолосой брошенки с нагулянной пацанкой уже не было.
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Я с головой погрузился в работу, чтобы хоть как-то заглушить в себе тоску и обиду. В редкие свободные вечера отправлялся в бар или паб, иногда знакомился с девушкой, бывало, проводил с нею ночь. Легче не становилось — ни одна из случайных знакомых не вызвала ни намека на чувства, ни желания продолжать. Я стал раздражительным, замкнутым и все чаще подумывал, не стоит ли бросить практику и уехать домой, в Уайтхилл, поддержать постаревших родителей, отогреться в домашнем тепле и уюте.
Все изменилось в тот день, когда в очередной раз появился Антон. Передача застала меня поздним вечером в офисе, который уже покинула последняя уборщица. Увидев брата, я удивился. Никакой экстраординарной ситуации на этот раз не было — Антон осторожно вел «Рено» по крытому щебенкой проселку и, казалось, беззаботно болтал с хрупкой рыжеволосой девушкой на пассажирском сиденье.
— Что случилось? — окликнул я брата.
Он не ответил. «Рено» вдруг резко свернул со щебенки на примыкающий к дороге пролесок. Секунду спустя начался кошмар.
Антон с размаху ударил рыжеволосую пассажирку монтировкой в висок. Выскочил из машины, рывком выдернул наружу бесчувственное тело и заточкой выколол девушке глаза.
— Ты что творишь, гад?! — вслух заорал я, но Антон или не услышал, или не обратил внимания.
Следующие полчаса я, безвольно скорчившись в кресле, тщился не смотреть, как мой изувер-брат насилует и убивает девушку. Как исступленно вонзает заточку между ребер, в промежность, в живот. Как отсекает ножом соски, располосовывает лицо, бедра, разбросанные по сторонам ноги. Не смотреть я был не в силах: кровавое зрелище притягивало к себе, сковывало и не желало отпускать.
— Дрочишь? — услышал я наконец сквозь застившее глаза кровавое марево. — Понравилось?
Я отшатнулся в ужасе. Голый, измаранный в крови Антон не походил сейчас на мое отражение в зеркале. На меня, ощерившись, в упор глядел только что задравший жертву хищник. Жестокий, свирепый зверь-людоед, и тигр, наколотый на левом предплечье брата, скалился мне в лицо вместе с ним.
— Ты что натворил, сволочь, — простонал я. — Гадина, гнида, мразь…
— Полегче, придурок, — усмехнулся Антон. — Я давно хотел сделать что-то подобное. Мне было в кайф. Тебе нет? Ничего, еще привыкнешь.
— Ты… ты… — давил я из себя бессвязные слова. — Будь ты проклят, ублюдок!
Антон хмыкнул и принялся натягивать одежду.
— Мы оба ублюдки, — небрежно бросил он. — Помет шелудивой суки. Надеюсь, она уже околела.
Секунду спустя чужое пространство стало тускнеть, потом схлопнулось. Передача закончилась. Ничего столь страшного и отвратительного я не только никогда в жизни не видел, но и представить себе не мог.
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Изнасилованная и зарезанная девушка стала сниться мне в ночных кошмарах и грезиться наяву. Я проиграл элементарное дело в суде, за ним еще одно. Все валилось из рук. Я метался, не в силах понять, что мне делать.
На другом конце света, невесть в каком городе огромной России, жил мой брат-близнец. Уголовник, убийца и сексуальный маньяк. Сообщить об этом в полицию США? Меня засмеют. В полицию России? Тем более. Никаких улик, никаких доказательств. Ничего вообще, кроме телепатической связи, о которой знают лишь несколько человек, и те с моих слов.
Убийцу необходимо было остановить, любой ценой. Но как? Я потерял покой: я понятия не имел, как к этому подступиться, и с ужасом ждал того дня, когда начнется следующая передача. В том, что этот день не за горами, я был уверен.
Он настал через два месяца после предыдущего. На этот раз жертвой стала рослая черноволосая красавица лет двадцати. Она долго не хотела умирать. Распластанная на подвальном полу, изрезанная, исколотая, изуродованная девушка из последних сил дергалась в предсмертных конвульсиях, пытаясь дотянуться до насильника.
— Упрямая сучка, — сказал Антон, когда девушка наконец умерла. Он вытер лезвие ножа о длинные, черные, измаранные еще не запекшейся кровью волосы убитой. — Тебе понравилось, задрот?
— Я найду тебя, — выдавил из себя я. — Я тебя…
— Да? — Брат оглядел меня с явным интересом. — И как ты меня найдешь?
— Не знаю. Но я найду.
— Смотри, придурок, как бы я тебя не нашел, — пригрозил Антон. — Козел сраный!
Следующей передачи долго ждать не пришлось. Она обошлась без жертв, но оказалась самой страшной из всех.
— Слышишь ты, фраер, — процедил Антон. — Будешь под меня копать — я ее завалю, — кивнул он на свернувшуюся калачиком на софе ладную светловолосую девушку, ту, которую назвал своей шмарой. — А потом займусь ее соплячкой. Они у меня будут подыхать долго. Ты понял? Я спрашиваю: ты понял?
Он намеренно вогнал себя в раж, чтобы инициировать передачу, сообразил я. Он распален, возможно, пьян или под дурью и готов ко всему.
— П-понял, — судорожно закивал я. — Н-не беспокойся, в-все п-понял.
— Хорошо. Пока пусть живут.
Через четверть минуты Антон оборвал связь, а еще минуту спустя я осознал, что мне теперь делать. Искусственно инициированная братом кошмарная передача породила во мне идею и дала шанс.
Я взял двухнедельный отпуск и стал искать критические ситуации сам.
— Козел, — гаркнул мне Антон, когда я рванул через перекресток на красный, чудом разминувшись с груженой фурой.
— Придурок сраный, — напутствовал он меня, удирающего от полиции через парк после попытки ограбить газетный киоск.
На третий раз мне повезло. Передача застала брата за рулем на автостраде за секунду до того, как два подвыпивших мексиканца, к которым я прицепился в ночном баре, бросились на меня с кулаками.
— А ты, смотрю, духовой, — хмыкнул Антон, когда я свалил первого прямым в лицо и, пнув второго в живот, удрал. — В махаловку полез, не забздел.
— Дурная наследственность, — отдышавшись, ответил я, и передача оборвалась.
Я достиг цели. На дорожном указателе, мимо которого пронесся «Рено», значилось «Казань, 6 км».
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На следующее утро я связался с казанским сыскным агентством, сделал заказ на розыск двух человек и уплатил задаток. Первого разыскиваемого предлагалось найти по имени Антон и фотографиям, которые я сделал в ближайшем «Кодаке» и выслал вместе с задатком. Второго — по кличке Кольщик и скупому описанию внешности.
Тем же днем я улетел в Хьюстон и подал документы на получение туристической визы в российском консульстве.
Отчет казанских сыскарей поступил через две недели.
«Сафиуллин Ринат Айдарович, 42-х лет, четырежды судимый, уголовная кличка Кольщик, без определенных занятий. Холост, бездетен, одинок. Домашний адрес, телефон, фотографии прилагаются».
«Иванов Антон Иванович, 32-х лет, дважды судимый, уголовная кличка Антоха, водитель такси. Состоит в гражданском браке с Беловой Екатериной Петровной, проживает совместно с ней и ее малолетней дочерью Вероникой. Домашний адрес, телефон; фотографии у клиента есть».
Виза подоспела через три месяца. К этому времени я выучил карту Казани. Обзавелся париком и накладной бородой, заказал контактные линзы. Продал свою долю в адвокатской фирме и взял расчет. А еще — стал свидетелем нового убийства. На этот раз к ножу и заточке добавился топор.
— Целка, — осклабился Антон, изнасиловав и зарезав стройную голубоглазую школьницу с золотистыми волосами до плеч. — Ты как, подрочил?
Я не ответил. Отвращение и ненависть заполонили меня.
— Уговор помнишь?
— Какой уговор? — автоматически выдавил я.
— Капнешь кому, сучкам моим не жить.
Я потерял сон. Убитые девушки терзали мне душу в ночных кошмарах. И не убитые тоже.
— Спаси нас, Иван, — молила, прижимая к себе дочь, светловолосая Катя Белова, стоило мне хотя бы на четверть часа забыться. — Сохрани нас… Пожалуйста…
— Не бойся, милая, — мечась головой по подушке, в ответ умолял я. — Только не бойся. Я успею, клянусь. Я все сделаю.
Иногда мне удавалось в этот момент проснуться. Иногда нет, и тогда с ножом и заточкой в руках появлялся Антон. Он выкалывал Кате глаза, вспарывал живот, отсекал груди, перерезал горло, потом переключался на пигалицу с косичками, менял нож на топор и рубил, кромсал, расчленял, крошил…
Первый раз мне удалось выспаться лишь в тот день, когда по электронной почте пришло уведомление, что виза готова. На следующее утро я вылетел в Хьюстон и забрал документы. Из Хьюстона улетел в Нью-Йорк, оттуда в Москву. Еще через сутки я прибыл в Казань и заселился в гостиницу.
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Антон вышел из дома затемно и пошагал к автостоянке. Я дождался, когда такси вырулит из-под установленного в ее воротах шлагбаума, шагнул на проезжую часть и поднял руку. «Рено» притормозил.
— В Юдино, командир, — сиплым голосом проговорил я.
Антон за рулем присвистнул.
— Далековато будет. И недешево.
— Пяти штук хватит?
— Садись, поехали.
Надвинув на глаза кепку, я устроился на пассажирском сиденье.
— Приезжий, что ль? — поинтересовался Антон, вырулив с переулка на проспект.
— Ну.
— А я тебя раньше нигде не видел? Что-то вроде лицо знакомое.
Я стиснул зубы. Этого момента я страшился больше всего, даже больше того, что мне предстояло. Парик, накладная борода и контактные линзы скрывали сходство. Вопрос в том насколько.
— Не знаю, — просипел я. — Может, не помню. Ты, командир, не на меня, ты на дорогу смотри.
— Ладно, как скажешь.
Подняв воротник плаща, еще глубже надвинув кепку и отвернувшись к окну, я готовил себя к тому, что должен был сделать. Через не могу, через свое естество, наперекор незлобивому нраву тихони, что мухи не обидит.
— Далеко еще? — не выдержал я пытки ожиданием. — Я спешу.
Антон хмыкнул.
— Минут за двадцать доедем. Накинешь штуку — за пятнадцать. Тебе куда там?
— К парку. Ладно, с меня шесть штук. Гони!
Четверть часа спустя «Рено» пронесся мимо железнодорожной станции, пересек жилой квартал, оставил позади дачные домики на окраине.
— Ну вот он, парк. Теперь куда?
— Тут недалеко, я покажу. Прямо пока езжай.
Украдкой я огляделся. Утренние сумерки сошли на нет. Было безлюдно и тихо.
— Все, — выдохнул я. — Тормози, приехали.
Я выудил из кармана десяток тысячерублевых купюр. Отсчитал шесть, левой рукой протянул брату и, когда он принялся пересчитывать, правой выдернул из-за пазухи подобранный накануне на пустыре обрезок арматурного прута. Коротко замахнулся и всадил прут Антону в правую глазницу. Он захрипел, стал заваливаться. Я ногой вышиб пассажирскую дверцу, бегом обогнул «Рено» и вытащил надсадно хрипящего брата наружу.
— Теперь узнаешь, гнида?
Я отволок его в парк. Бегом вернулся к машине, извлек из багажника канистру с бензином и топор. Корчась от боли, царапая ногтями землю, Антон пытался отползти. Я подскочил к нему, обухом топора проломил череп. Брат затих. Тогда я обшарил его карманы, забрал бумажник с документами и ключи. Вылил на Антона бензин из канистры, швырнул зажженную зажигалку, в три прыжка вернулся к машине, нырнул за руль и дал по газам.
«Дурная наследственность, — навязчиво било в висок, пока я гнал через город. — Вот она сказалась и на мне. На только что ставшем братоубийцей, Каином тихоне Баркли».
Часом позже я припарковал «Рено» в квартале от ветхой, обшарпанной пятиэтажки. Содрал с себя парик и бороду, избавился от линз, швырнул все в мусорный бак. Пять минут спустя я позвонил в обитую прохудившимся дерматином дверь.
— Антоха, ты? — изумился отворивший ее хозяин. — Зачем пришел?
— Здорово, Кольщик. Впустишь?
— Проходи.
Я шагнул через порог в провонявшую табачным дымом, потом и перегаром убогую распашонку.
— Так зачем пожаловал?
— Наколку хочу обратно. Сделаешь?
— Как это обратно? — удивился Кольщик. — А куда ж она подевалась?
— Азотом вытравил. Так сделаешь?
— Ты чего, Антоха, решил развязать, что ль?
— Ну. Дурная наследственность. Короче: плачу десять штук.
— Другое дело, — обрадовался Кольщик. — Не волнуйся, в лучшем виде замастырим. Водки хапнешь для храбрости?
— Обойдусь.
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Я выбрался из пятиэтажки наружу, когда стало уже темнеть. Плечо болело немилосердно, и кружилась от слабости голова.
«Вернуться в гостиницу, — уговаривал себя я. — Собрать вещи, и в аэропорт. Первым же рейсом в Москву, оттуда на родину».
«Твоя родина здесь, — одернуло здравый смысл мое второе „я“. — Ты все сделал, тихоня Баркли. Осталось решиться на последний шаг».
Я уселся за руль. С четверть часа просидел недвижно — мое первое «я» сопротивлялось второму. Потом сдалось. Я завел машину и погнал на северо-запад. Через полтора часа поднялся на лифте на шестой этаж и ключом Антона отпер входную дверь.
— Здравствуй, Катя, — сказал я с порога ладной светловолосой девушке. — Вот и я, милая.

За что мне все это

Аля заходит в вагон на «Академической». Как всегда. Пассажиры шарахаются в стороны. Тоже как всегда. Пассажиров немного: я отказался вести утренние пары, поэтому не езжу в метро в час пик. Это из-за Али, из-за ее спонтанных, непредсказуемых появлений.
Аля двигается по проходу. Медленно, скособочившись и подволакивая левую ногу. Скамьи по обе стороны прохода стремительно пустеют.
— Какая тетя страшная, — завороженно глядя на Алю, шепчет белобрысая девчонка лет шести.
Мать хватает ее за руку, сдергивает с сиденья и тащит прочь.
— Не смотри, солнышко, — доносится до меня. — Тете негде жить, не надо на нее смотреть.
— Стра-а-ашная.
Аля и вправду страшна. Она закутана в черную, в прорехах, дерюгу, подпоясанную веревкой. На правой ноге усевший, в ржавых подпалинах валенок. Левая замотана в задубевшую марлю, грязно-серую, с бурыми разводами. На голове у Али черный, узлом завязанный под подбородком платок, поверх него — облезлая заячья ушанка с оторванным левым наушником.
Боже, в кого она превратилась, тоскливо думаю я. Некогда самая красивая студентка второго курса герценовского филфака. А ныне…
— Совсем совесть потеряли, — бубнит дородная старуха, с отвращением глядя на Алю и пятясь от нее прочь. — Откуда только такие берутся! Жила бы у себя на свалке или где там, так нет — приперлась, где люди ездят, уродка.
Левая щека у Али вздувшаяся и багровая, она контрастирует с морщинистой, впалой правой. Из-под платка выбиваются сивые, сальные космы. Под носом длинная запекшаяся сопля. Отвращения не вызывает только, пожалуй, взгляд. Глаза поблекли, выцвели, левый заплыл кровью там, где лопнул сосуд, а взгляд остался прежним: искристым, лукавым и озорным. Кажется, будто Алин взгляд задержался на безобразном лице по недоразумению, словно его забыли стереть.
— Здравствуй, Стас, — Аля, схватившись за поручень, нависает надо мной. — Соскучился? Рад?
Вокруг меня пусто: пассажиров сдуло в торцы вагона исходящим от Али зловонием. Смердит от нее немыслимо — тухлятиной, испражнениями, всем вместе. Я мог бы, конечно, привыкнуть, но привыкнуть не получается — рвотные спазмы упрямо подкатывают к горлу, и давлю я их с немалым трудом.
— Я спросила, рад ли ты меня видеть.
— Рад, — выдавливаю я. — Спасибо, что пришла.
Множество раз я умолял ее оставить меня в покое. Упрашивал, убеждал, горячечно орал, истерил. Грозил ей. Потом понял, что мольбы и угрозы Алю лишь распаляют, и стал вести себя с нею сдержаннее.
— Хорошо выглядишь, Стас, — Аля усаживается рядом со мной, скрюченной пятерней в драной рукавице вцепляется мне в колено. — Как твоя стерва?
В ответ я бурчу что-то неразборчивое, изо всех сил стараясь не вдыхать, не смотреть, не обращать внимания. Стервой Аля называет Марину, мою жену. Еще сукой и мразью. Я терплю — выбора у меня нет.
Я менял время поездок, менял вагоны, цеплял накладную бороду и темные очки. Безрезультатно: неделя-другая, и Аля находит меня, в любое время, в любом конце поезда и в любом обличье.
— Я люблю тебя, Стас, — признается она. — Очень люблю. Больше жизни, — Аля хрипло смеется, пятерня в рукавице стискивает мне колено и начинает подъем к паху. — Хочешь меня?
Поезд, наконец, останавливается на «Политехнической», это дарит мне краткую передышку. Из вагона ломятся наружу пассажиры. Стайка новых, не внявших предупреждениям тех, что удрали, оказывается внутри. Двери съезжаются, захлопывают бедняг в ловушку.
— Люди кругом, — стараясь звучать ровно, говорю я. — Неудобно. Давай в другой раз.
Полицию наверняка уже вызвали. Пять минут. Надо протянуть еще пять минут, и все. Господи, помоги мне.
— Раньше тебя неудобства не останавливали, — кряхтит Аля. — Давай, я вся мокрая.
Ее слова подтверждает новая волна смрада. Пятерня упирается мне в пах и смещается к лобку.
— Я не в настроении, извини.
Аля хрипло, с подвизгиванием, хихикает.
— Я тебе помогу, милый. Давай, доставай своего птенца. Я сделаю из него ястреба. Потом ты мне полижешь и можешь драть.
Меня корежит. Она всегда была несдержанна на слова. Банальности и похабень казались ей возбуждающими. Собственно, она и возбуждалась от них.
— Пожалуйста, давай в другой раз, — ерзаю, тщетно пытаясь стряхнуть Алину ладонь.
Она отдергивает руку сама, подается назад. Струйка слюны рождается в углу рта и змеится к подбородку.
— У тебя кто-то есть, Стас? Есть?! Ты трахаешь новую сучку! — теперь Аля голосит, истерически и истошно. — Я знаю, что трахаешь, гад. Законной стервы тебе не хватает, завел новую лярву, мразь. Ублюдочная сволочь, козел, подонок!
— Успокойся, пожалуйста. Никого у меня нет.
— Врешь, гадина! Вре-е-е-е-ешь!
Поезд подкатывает к «Площади Мужества». Скорее же, молю я неведомо кого. Ради бога, скорее!
Двери, наконец, открываются и впускают полицейский наряд. Два сержанта, кривясь от отвращения, подхватывают Алю под руки, рывком вздергивают и волокут на выход.
— Опять эта ведьма, — ворчит один из полицейских. — Карга старая, как ее там…
— Парамонова, — подсказывает напарник. — Фу, вонючка.
«Какая к чертям Парамонова, — едва удерживаюсь от крика я. — Это не Парамонова, идиоты, это Аля! У нее другая, другая фамилия!»
— Долдоны, — кричит, вырываясь, Аля. — Сволочи! Отпустите меня, уроды! Стас, помоги, Ста-а-а-а-ас! Они хотят меня изнасиловать. Засношать меня, затрахать до смерти. Стас, твою женщину будут драть эти гады! Что сидишь, сука, мразь, Ста-а-а-а-ас?! Ты…
Она смолкает на полуслове. Надсадно хрипит, кашляет. Полицейские выволакивают Алю из вагона. Нет, уже не Алю, уже Парамонову. Меня колотит, трясет. Господи, за что мне все это…
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Голова раскалывается. Через не могу отбарабаниваю четыре лекции. Я рассказываю о печати трагизма в творчестве Лескова и Бунина. Говорю о психологических глубинах в ранних повестях Аксакова. На память цитирую Мариенгофа и Гиппиус. Третий курс. Первый. Выпускной. Я начитываю материал, а размытые лица студентов сливаются в одно — в уродливую, подвязанную дырявым платком сопливую рожу с распухшей, багровой щекой. Потом рожа перекашивается, смазывается и исчезает. На ее месте материализуется высоколобое гордое лицо с атласной матовой кожей. Искрящиеся смешинки в уголках карих глаз. Крошечная родинка над верхней губой, словно усевшаяся на арбалетную дугу божья коровка. А еще точеная, с широкими бедрами и высокой грудью фигурка. Настежь распахнутые ножки. Тонкая, стрелкой дорожка на лобке. Едва уловимый апельсиновый аромат от кожи. Такой была Аля тогда. Давно, шесть лет назад. До того, как мы с ней расстались.
К трем пополудни я выжат полностью, до капли. Завкафедрой недовольно морщится и поджимает губы, демонстрируя, насколько его раздражают мои недомогания.
— Сказать по чести, поднадоела ваша привычка отпрашиваться, — цедит он. — Ладно, идите.
Зав кафедрой терпеть меня не может. Будь его воля, давно бы выпер «по собственному желанию». Воли, однако, у него нет — мой тесть в друзьях с ректором, тот многим ему обязан.
Все, домой! Скорее домой. Сдобрить коньяком кофе, закутаться в плед и снять с полки томик Соловьева. Начитаться российской истории так, чтобы величие эпохальных событий поглотило личные неурядицы. Или, может быть, не Соловьева, а Ключевского. Или Костомарова. Даже Лажечникова.
Вот он, вход в метро. Пересечь Невский, и…
— Станислав Сергеевич!
Я вздрагиваю, оборачиваюсь на ходу. В двух шагах — анемичная пигалица, тонконогая, курносая, с белобрысой челкой и глазами цвета полевой незабудки. Забыл ее фамилию — что-то, связанное с огнем. Или с пожаром…
— Вы меня, наверное, не помните? Я Вика Гасилина, с первого курса. Я хотела… Хотела сказать…
Пигалица краснеет и умолкает. Что ж — продолжать и в самом деле ни к чему. Экзамены на носу. Самый простой и надежный способ их сдать — раз-другой раздвинуть ножки. Предложений слегка переспать я получал немало — и завуалированных, и напрямую. В последние годы я неизменно отказывался. Мне хватило истории с Алей. Хватило с лихвой.
— Не продолжайте, — мягко говорю я. — Догадываюсь, вы хотели сказать, что свободны сегодня вечером. Или там завтра. Но я вечерами занят.
Вика охает и краснеет пуще прежнего.

— Я н-не это, — запинаясь, лепечет она и вдруг всхлипывает. — Совсем н-не это хотела сказать. Извините.
Вика отворачивается и нетвердой походкой бредет прочь, к Казанской площади. Я теряюсь. На любительский театр ее поведение не похоже.
— Это вы меня извините, — догоняю я заплаканную пигалицу. — Я не собирался вас обидеть. Знаете, студентки чаще всего предлагают… Ну, вы наверняка догадываетесь.
Вика останавливается. Вскидывает на меня взгляд. Пытается улыбнуться сквозь слезы. Улыбка выходит жалкой.
— Догадываюсь, — подтверждает она. — Но я совсем не поэтому. Знаете, я несколько месяцев храбрилась. Целую речь заготовила, репетировала перед зеркалом. И вот… наговорила. Вы меня приняли за шлюху, да?
— Ну что вы, — пытаюсь оправдаться я. — Отчего же сразу за шлюху. Девушки нынче э-э… несколько эмансипированы. Свободные отношения, так это, кажется, называется? В общем, у меня сегодня не лучший день, поверьте. Еще раз прошу простить.
— Я знаю, что не лучший, — Вика утирает, наконец, слезы носовым платком. — Видела вас сегодня в метро. И эту страшную бомжиху, которая снова к вам приставала. Я часто езжу с вами в одном вагоне, нам по пути. Сотню раз пыталась заставить себя подойти, но так и не решилась. Станислав Сергеевич, я хотела сказать, что мне очень нравится ваш предмет. И ваши лекции. И вы сами. Вы прекрасный, замечательный человек, — Вика с облегчением выдыхает. — Фуф, справилась. Словно поклажу с плеч сбросила.
— С чего вы взяли, что я прекрасный и замечательный? — недовольно бурчу я.
Вика отводит взгляд.
— Я знаю про вас, — едва слышно шепчет она. — Про ваши обстоятельства. Мне сказали. Общие знакомые, по секрету.
Меня продирает дрожью.
— Про какие именно обстоятельства?
— Про аварию. И про вашу жену.
Меня отпускает. Идиот, браню я себя. С чего я взял, что эта Вика имеет в виду обстоятельства, связанные с Алей? О них не знает никто. Вообще никто! Мало ли, что она видела бомжиху в метро. Парамонова в нем живет.
— Извините. Я должен идти.
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— Стас! Наконец-то… Боже, как я измучилась.
Марина льнет ко мне, тяжело дышит, прижавшись к груди.
— От чего измучилась?
— Я думала, ты больше не придешь.
Перевожу дух. Вчера Марина боялась, что я угодил под машину. Позавчера — что нашел другую женщину.
— Ну что ты, — ласково говорю я. — Ты же знаешь: никуда я от тебя не уйду. Мне никто, кроме тебя, не нужен.
Эти слова я повторяю как мантру — чуть ли не каждый день. Механизм утешения во мне доведен до автоматизма.
— Папа звонил, — Марина преданно, по-собачьи смотрит снизу вверх мне в глаза. — Ему порекомендовали нового целителя. Представляешь, и в лечебницу ехать не надо, этот целитель местный, живет где-то в деревне, неподалеку от города. Папа сказал — творит чудеса, он уже послал за ним солдат. Меня вылечат, вылечат, папа обещал!
— Непременно, — поддакиваю я. — Ты обязательно вылечишься, я уверен.
Марина неизлечима. Один за другим ею занимались полдюжины светил нейрохирургии. Один за другим они сдались, и настала очередь альтернативной медицины. Она оказалась столь же бессильна, как традиционная.
— Стас, я связала тебе шарфик. Примеришь?
— Да, конечно, — глажу Марину по голове. — Спасибо, обожаю твои рукоделия.
Счет вязаным шарфикам перевалил за третий десяток. Вышитым крестиком носовым платкам с монограммами и вензелями — за пятый. Вязание и вышивание успокаивают нервы, способствуют стабильности и покою. Марина рукодельничает четырнадцать часов в сутки, семь дней в неделю, триста шестьдесят пять в году. Остальное время борется с болезнью, героически пытаясь жить.
Мы познакомились десять лет назад, в букинистической лавке. Я тогда оканчивал пятый курс и копил на собрание Достоевского. Мне отчаянно хотелось именно это собрание — прижизненное, с ятями, в идеальном состоянии — раритет. Полгода я откладывал каждую копейку со стипендий и ночных приработков на разгрузке вагонов. И, наконец, собрал нужную сумму.
— Продали мы Достоевского, — развел руками старик-букинист. — Как раз позавчера. Да-да, я помню, что вы просили отложить до весны. Но уже апрель на изломе. Деньги дешевеют, жизнь дорожает. Извините.
Обескураженный и разозленный, я двинулся на выход.
— Молодой человек!
Я повернул голову вправо и увидел худенькую девушку среднего роста, рыженькую, зеленоглазую, загорелую.
— Простите, вы мне?
— Да-да, вам. Извините, я здесь часто бываю, а сейчас невольно подслушала ваш разговор. Дело в том, что Достоевского купила я. И теперь раскаиваюсь: мне он, по сути, не нужен — так, минутная блажь. Меня, кстати, Мариной зовут.
Следующие три часа мы с Мариной брели куда глядели глаза и наперебой говорили о русской литературе. Она училась на втором курсе театрального, будущую выпускницу-отличницу уже ждали в элитных теле- и киностудиях. Я протирал штаны в педагогическом, меня ждала стандартная карьера преподавателя словесности в провинциальной школе. В лучшем случае, в уездной гимназии. О питерской прописке приходилось лишь мечтать.
— А мне приснился сон, что Пушкин был спасен, — с жаром декламировал я Дементьева. — Спасен Сергеем Соболевским. Его любимый друг с достоинством и блеском дуэль расстроил вдруг.
— Дуэль не состоялась, — подхватила Марина, — остались боль, и ярость, и шум великосветский, что так ему постыл… К несчастью, Соболевский в тот год в Европах жил. Вот мы и пришли, Станислав. Я здесь живу. Не в Европах, правда, но дом хороший и совершенно новый, мы всего два месяца назад переехали. Знаете что: давайте зайдем. Я верну вам собрание.
Отнекаться мне не удалось. Не знаю, как в Европах, но пятикомнатная двухуровневая квартира на последнем этаже меня потрясла. А светлая и заставленная с пола до потолка антикварными книгами комната попросту ошеломила.
— Это мой кабинет, — объяснила Марина. — Я книжная девочка, с детства. К чтению меня приучила няня, она была из профессорской семьи.
— Настоящие хоромы, — промямлил я невпопад.
— В этих хоромах мы живем вдвоем с папой, — грустно улыбнулась Марина. — Мамы уже два года как нет. Папа военный, он все время в командировках, поэтому я, по сути, здесь одна, если не считать домработницу и экономку.
Папа оказался не простым военным, а слегка так генерал-полковником Министерства обороны, высокопоставленным и влиятельным.
— Не такую партию я хотел для дочери, — сказал он месяц спустя, выставив Марину за дверь и придирчиво, словно рыночный товар, меня осмотрев. — Ну, давай рассказывай, — генерал хмыкнул, — Стасик. Кто, чей, откуда, какого черта.
Я стушевался и с запинкой пролепетал, что из Тихвина, что мама библиотекарь, что сам я студент и что люблю его дочь.
— Бывал я в Тихвине, — поморщившись, сообщил генерал. — Та еще помойка. Ты Маринку уже попробовал?
От смущения я не сразу даже понял, что он имеет в виду, а когда понял, зарделся, как пионерский костер. Кроме поцелуев, ничего у нас с Мариной не было — я робел и сделать следующий шаг страшился. Девушка, которую я позвал замуж и от которой услышал в ответ «да», мнилась мне непорочной, высокодуховной, возвышенной. Ничего общего с факультетскими дивами, которые давали везде, всегда, кому ни попадя и только позови.
Папа-генерал укоризненно покачал головой.
— Молодо-зелено, — вздохнул он. — Вам надо переспать. А то окажется, что калибры не совпадают, когда уже поздно будет. С этим, который до тебя ходил, как его, Пашка, что ли, тоже была любовь-морковь. А как до койки дошло, так выяснилось…
Я опешил. Мне почему-то и в голову не приходило, что у меня был предшественник. Или предшественники.
— Кто такой Пашка? — подступился я к Марине, едва генерал, сославшись на дела и сунув мне в нагрудный карман пару презервативов, убрался. — И что у него выяснилось?
У Пашки выяснилось наличие избыточного темперамента, усугубленное дефицитом деликатности. Поэтому он получил у Марины отставку, в которую генерал его собственноручно отправил.
Я не страдал ни тем ни другим. Папиному совету мы с Мариной последовали в ту же ночь. Генеральская дочка оказалась столь же робкой и застенчивой в постели, как я вне ее. Даже раздевалась Марина, лежа под одеялом, а одевалась, неизменно требуя, чтобы я отвернулся к стене.
На свадьбу генерал подарил молодым трехкомнатную квартиру в элитной новостройке и кремовый, с иголочки, «Рено». Полгода спустя я сдал на права. Еще месяц спустя на повороте Выборгского шоссе не справился с управлением. «Рено» пошел юзом, вылетел на обочину, сорвался с нее и, кувыркаясь, покатился по склону.
Я отделался парой переломов, десятком гематом и амаксофобией. Так называлось психическое заболевание, которым порой страдали те, кто побывал в серьезной аварии. Наземный транспорт перестал для меня существовать. Я попросту стал не способен заставить себя сесть в машину, в автобус, даже в трамвай. Попытки проехать хотя бы остановку неизменно оборачивались истериками и затяжными нервными срывами.
Марину врачи собирали по частям. И собрали не полностью. Моторные функции через год-полтора восстановились, ментальные — лишь отчасти.
— Ей необходим покой, — сказал прилетевший спецрейсом из Бонна и вытащивший Марину с того света немецкий нейрохирург. — Волноваться ей нельзя вообще, никогда, ни по какому поводу и на всю оставшуюся жизнь. Любой стресс может оказаться последним. Ганс, переведите, — обернулся он к прибывшему тем же рейсом толмачу. — Слово в слово.
— Поговорим как мужчина с мужчиной, Стас, — насупившись, предложил генерал, едва я выписался из больницы. — Не скрою: больше всего на свете мне сейчас хочется тебя пристрелить. Но я не стану этого делать, хотя мог бы упаковать тебя под плиту без всяких для себя последствий. Ты понял?
Я понуро кивнул.
— Хорошо. Значит, запоминай. Я сделаю для тебя все. Карьера, роскошь, деньги, связи — все с меня. Книги эти сраные — заказывай любые, хоть в золотых обложках. С одним условием: ты остаешься с моей дочерью и делаешь все, чтобы я об этом не пожалел. И все, чтобы она была счастлива. В том числе как женщина. И еще — как мужик мужику: ты можешь завести бабу на стороне. Но не дай бог, если Марина об этом узнает. Место на кладбище я тебе уже присмотрел. Ты понял? Все понял? Устраивает?
— Напрасно вы так, — потупившись, сказал я. — Я ведь люблю Марину, я и так бы… Без всяких условий и угроз.
Генерал хмыкнул.
— Любишь, говоришь? Ну-ну…
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— Стас! Стас, сучий ты кот!
Аля, как всегда, входит в вагон на «Академической». Пассажиры шарахаются. Она в том же обличье и в том же амплуа, что в прошлый раз. Неопрятная, грубая, уродливая бомжиха Парамонова. И несет от нее смрадно.
— Ты завел новую соску, ублюдок! — исходит криком Аля. — Плоскую белобрысую потаскуху. Я ее видела, эту тварь!
Господи, за что мне это…
— Ты не могла никого видеть, — пытаюсь урезонить я Алю. — Не выдумывай, пожалуйста.
Под осуждающие взгляды схлынувших в торцы вагона пассажиров Аля нависает надо мной.
— Какая же ты дрянь, Стас, — хрипит она. — Я видела эту сучку с тобой в метро, ты лапал ее. Мял ее худосочную жопу. Законной стервы тебе мало, козел, тебе всегда было мало.
Аля врет. Я никогда не тискал Вику на людях, не рисковал даже поцеловать. Все происходило у нее дома, в тесной однокомнатной распашонке на Нейшлотском, оставшейся ей от бабушки. Вика была словно скроена для меня, во всем. Она оказалась чувственной, но без всяких шекспировских страстей, буйных криков и пошлятины, которыми в избытке досаждала мне Аля. Еще она была крайне деликатной, но не закомплексованной, как Марина. Заводилась Вика мгновенно и отдавала себя когда и как угодно, стоило лишь попросить или даже намекнуть. Всякий раз с глубоким, подлинным чувством: деловитой и невозмутимой доступности одноразовых филологинь в Вике не было и в помине.
Но это было даже не главным. Вика любила литературу. Она могла часами слушать, завороженно глядя на меня, пока я рассказывал об амурах Тургенева, экспедициях Арсеньева, проигрышах Достоевского, мемуарах Фета… Правда, Аля тоже любила литературу. Особенно поэзию. Некрасова, Майкова, Баратынского, Есенина, Бальмонта, Блока… Она преображалась, когда декламировала. Становилась отрешенной, нездешней, едва ли не одержимой стихами, как религиозная фанатичка молитвами.
— Аля, оставь меня в покое, — обреченно прошу я. — Пожалуйста.
На мгновение она перестает быть наглой, опустившейся хабалкой.
— Не могу, — шепчет та, прежняя Аля, первая красавица второго курса. — Не могу, Стас. Я ведь люблю тебя. Несмотря ни на что.
Аля закашливается. Затем звучно рыгает, удушливая волна зловония накатывает на меня вновь.
— Еще чего, сучонок, — хрипит она. — На, подлец, выкуси, — обтянутые драной рукавицей пальцы складываются в неприличном жесте. — Ты будешь жарить всяких шалав, а я должна молчать, да? Ишь, гаденыш. Даже не подумаю!
— Послушай, — предпринимаю я последнюю попытку, — я нормальный мужик, мне нужна женщина. Ты ведь знаешь, что я не получаю удовлетворения от жены. У нас с тобой не сложилось, но…
Я осекаюсь. Бессмысленно, понимаю я. Она не отстанет от меня. Никогда.
— Ты поразительный, чудовищный мерзавец, Стас, — кряхтит, почесываясь, Аля. — Неужели ты думаешь, что я… Что я тебе посочувствую? После всего, что ты со мной сделал.
Она отступает на шаг, другой. Безобразное лицо кривится, скукоживается, вянет. Аля плачет. Поезд останавливается на «Политехнической». Она пятится от меня прочь. И уходит. Сама. Первый раз за все время. Бредет, ссутулившись по платформе. Нищенка Парамонова, живущая в заброшенных тоннелях метро, среди крыс, грязи и нечистот.
Меня раздирает болью. Судорожно глотаю воздух распахнутым настежь ртом. Лучше бы она, как обычно. Лучше бы, как всегда. Это выше моих сил. За что?!
— Ему плохо, — хлопочет возле меня женщина в возрасте. — Врача! Нужно врача!
Выдыхаю, отчаянно пытаюсь взять себя в руки.
— Не надо врача, — выдавливаю я. — Не волнуйтесь. Ничего. Это пройдет.
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— Стас, наконец-то ты пришел. Я так боялась одна. Где ты был?
Марина прижимается ко мне. Истончавшая, поблекшая, жалкая.
— Ну, ты же знаешь, что бояться нечего. Сидел в библиотеке, начитывал материалы для докторской. Потом забежал в букин, урвал пятитомник Бунина, парижского издания, очень редкий.
— Ох, а я думала… Я связала тебе новый шарфик.
Привычно глажу Марину по голове, приобщаю шарфик к четырем десяткам томящихся в комоде собратьев и иду в кабинет. Здесь то, что мне по-настоящему дорого. Книги, мои книги. Антикварные, в кожаных переплетах с золотыми обрезами. Прижизненные издания Островского, Фонвизина, Лермонтова… «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева — редчайшая вещь, тесть купил ее на лондонском аукционе и подарил мне на десятилетие свадьбы. Цена заоблачная — царским указом тираж был запрещен и пошел под нож, в мире остались считаные экземпляры. «Острожская Библия» шестнадцатого века от Ивана Федорова. Крамольные, подлежащие сожжению «Записки о Петре Великом» Туманского. «Ганц Кюхельгартен» Гоголя — чудом уцелевший экземпляр из тиража, который скупил и уничтожил сам писатель.
Книги. Русская литература. Я иду вдоль стеллажей, касаясь пальцами золоченых тиснений на корешках. Блок, Гнедич, Жуковский, Короленко, Мережковский, Панаев, Степняк-Кравчинский, Салтыков-Щедрин…
Достаю стремянку и пристраиваю пятитомник Бунина на шестую снизу стеллажную полку.
— Добро пожаловать, Иван Алексеевич, дорогой, — говорю я вслух. — Добро пожаловать домой.
В стенах кабинета — мой мир. Мой дом, моя крепость. Мое убежище — келья книжного червя. Уютное, безопасное, отгороженное от посторонних пристанище. Только здесь я, наконец, сбрасываю с себя все суетное, напускное, чтобы слиться с самым прекрасным и единственно важным на целой Земле.
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Я вижу старуху на подходе к метро. Она меня не замечает, бредет по своей нищенской нужде — видимо, на помойку. С полминуты я смотрю ей в спину, затем бросаюсь следом, догоняю.
— Парамонова, — хватаю ее за плечо. — Давай поговорим.
Бомжиха дергается, стряхивает мою руку. Меня обдает зловонной волной.
— Пошел на хер, — сипит Парамонова.
— Тогда отпусти Алю. Дай ей уйти. Пожалуйста. Хочешь, я заплачу?
Злобный старушечий взгляд колет, царапает мне лицо. Али в Парамоновой сейчас, вне метро, нет. Бомжиха принимает ее только внутри.
— Каков гаденыш, — изумленно скрипит старуха. — Это я должна отпустить? За деньги? Не ты, а я?! Хер тебе!..

[image: ]

— Стас, милый!
— Что?
Мы с Викой бредем по аллеям Летнего сада. Июнь отошел, а вместе с ним увяли пионы, посерели белые ночи и приказала долго жить летняя сессия. Тополиным пухом просквозил июль. Студенты и преподаватели разъехались на каникулы. Я остался в городе из-за того, что уехать могу не дальше конечной станции метро. Вика осталась из-за меня.
Лето, август… Занятий нет. Есть читальный зал, который я якобы посещаю. Материалы для диссертации, которую забросил с тех пор, как у меня появилась Вика. Но к вечеру я неизменно возвращаюсь домой. Дневного времени нам с Викой хватает, мне не приходится звонить Марине и врать, что задерживаюсь на семинаре. А потом ехать к ней с пудовой гирей греха на сердце.
— Я тут подумала, — грустно улыбается Вика. — Как же тебе было все эти годы. Без никого, без меня. Каждый день приходить домой и видеть…
— Пожалуйста, не продолжай, — обрываю я. — Мне было плохо без тебя. Но теперь ты у меня есть.
Мои отношения с Мариной — запретная тема. Я стараюсь не касаться ее, вообще. Я уже однажды сделал ошибку, поделившись семейными проблемами с Алей.
— Есть, — счастливо улыбается Вика. — Тебе никто не говорил, что ты похож на Арамиса с иллюстрации к «Трем мушкетерам»?
Я вздрагиваю.
— Нет, никто. Выдумаешь тоже.
Аля говорила, что я похож на Атоса. С иллюстрации Лелуара к академическому изданию Дюма.
Проклятье — опять Аля… Избавлюсь ли я когда-нибудь от нее?
— Стас, мы всего четыре месяца вместе, а мне кажется, что целую жизнь.
Я не отвечаю. Почему-то расхожие слова у Вики звучат так, что хочется их слушать, а не ежиться от холодка по коже, как бывало всякий раз, когда банальности выдавала Аля. Однажды…
— Стас, а ты хотел бы на всю жизнь?
— Прости, задумался. Что ты сказала?
— Спросила, не хотел бы ты остаться со мной на всю жизнь.
Я останавливаюсь. Августовское небо злорадно припекает макушку. «Немезида» работы Тарсиа глядит на меня с постамента с укором. «Истина» Гропелли — с презрением.
— Вика, — говорю я устало, — я не люблю мечтать о несбыточном. Я не могу бросить Марину. А она никогда не отпустит меня.
На секунду представляю, что несбыточное все же сбылось. Что нет Марины, нет навязчивой генеральской опеки. Квартиры в элитном доме тоже нет. И нет книг, старинных, редких, полутора тысяч томов, за которыми я охотился, платя бешеные деньги антикварам, букинистам и аукционерам. Как я буду без библиотеки? Как?!
— А если бы отпустила? — Вика подается ко мне, заглядывает в глаза. — Если бы Марина позволила тебе уйти?
Мне тоскливо и больно. Тот же вопрос задала Аля. В тот день, когда мы расстались. Но я не хочу расставаться с Викой. Не хочу!
— Оставим эту тему, прошу тебя.
Вика молчит. Понурившись, бредет прочь. Догоняю ее, беру под руку, утираю заплаканные глаза цвета полевой незабудки.
— Пойдем, милая. Мне пора.
Мы спускаемся в метро вместе со спешащей по домам с работы толпой пассажиров. Она выносит нас на платформу, к последнему вагону.
— Стас, у нас будет ребенок.
Вокруг толчея. Рядом с нами худосочная, прыщавая, неопрятная девка в обносках, она, кажется, подслушивает. Отталкиваю ее прочь. У меня слабеют колени, хватаюсь рукой за мраморную колонну, чтобы не упасть. Шесть лет назад эту фразу произнесла Аля. Я молчу. Я знаю, что Вика скажет сейчас. Знаю наверняка. Потому что слышал уже это. От Али.
— Срок три месяца, Стас. Я должна поговорить с твоей женой.
У меня темнеет в глазах. Те же слова, так и есть. Я пытался уговорить Алю не делать этого. Объяснял, аргументировал, молил. Напрасно. В последний раз мы виделись с ней в метро. На «Академической», тоже в толпе. Аля направлялась к Марине, клялась, что будет сама деликатность…
Толпа напирает — из тоннеля шпарят всполохи с головы приближающегося поезда.
— Стас, — доносится до меня Викин голос. — Стас, любимый, почему ты молчишь?
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Аля заходит в вагон на «Академической». Нет, не заходит, врывается, расшвыривая пассажиров. Уродливая, грязная, опустившаяся бабища. Неотвратимая, как расплата за смертный грех. Парамонова.
Снаружи октябрь, дождь. А в метро, как всегда, безвременье. Здесь только я и Аля. Я еду на работу. У меня интересная, творческая работа. Я преподаю русскую литературу. Учу прекрасному.
— Стас, говнюк, мерзавец, гондон! — истерически орет Аля. — Что же ты наделал, гадина? Что натворил?!
У меня нет сил. Нет сил это все терпеть.
— Пошла вон, — выдыхаю я. — Отвяжись от меня, уродка.
— Я должна была тебя кастрировать, — хрипит, трясется в корчах Аля. — Или удавить. Какая же я сука, что не сделала этого. Последняя сука, мразь!
После того, как я расстался с Викой, Парамонова появляется чуть ли не каждый день. Нет, не Парамонова — Аля. Это невыносимо, меня крутит, корежит, давит, я схожу с ума.
— Уберите ее, — прошу я неведомо кого. — Умоляю: уберите ее от меня. Пускай убирается, уходит, я не могу больше…
Вика, как всегда, встречает меня на «Невском проспекте», едва я выхожу из вагона. Берет под руку. Тоже как всегда.
— Как ты без меня, Стас, любимый? — спрашивает она.
Не знаю, что хуже: Алина непотребная брань или Викина искренняя забота.
— Плохо, — признаюсь я. — Мне без тебя очень плохо.
— Знаешь, я поняла кое-что, — тихо, едва слышно говорит Вика. — Твоя жена ни при чем. Это все книги. Тебе были нужны только они. Не жена. Не я. И не та девушка с «Академической», которую ты убил.
— Я не убивал, — в который раз бессильно повторяю я. — Не…
Але не повезло: она умерла не сразу. Она мучилась еще несколько часов, потому что упала под поезд, когда мы стояли у головного вагона. Тело почти не пострадало, если не брать в расчет расколотый череп и раздавленную левую ногу. Парамонова наверняка была там, в тоннеле, в боковом ответвлении, и видела, знала… Она выползла из своей норы и забрала Алю. Приютила ее в себе. Зачем? Я не могу, не могу, не могу этого понять!
Вике повезло больше: от нее не осталось почти ничего. Но я вижу не искореженную, изломанную фигуру и смятое в блин безносое лицо с черными провалами там, где раньше цвели две полевые незабудки. Передо мной девчонка-заморыш, грязнуля и голодранка, жалкая, прыщавая беспризорница. Она забрала Вику так же, как Парамонова Алю. Дала приют, поселила в себе. Однажды я набрался смелости и спросил зачем. Эта сучка сказала — из жалости.
— Я люблю тебя, Стас, — говорит Вика. — Зря ты убил меня.
— Я не убивал…
Я не убивал. Не убивал… Это не мог быть я, это, должно быть, кто-то другой, неизвестный! Это он подтолкнул Вику. Слегка, чуть-чуть, как раньше Алю. Я не помню точно, а едва начинаю вспоминать, срываюсь, брежу, схожу с ума. Я помню лишь, что была толпа, что я смешался с толпой. Да-да, было очень людно. Любой мог подтолкнуть, почему непременно я? Я ни при чем. Ни при чем! Оставьте меня в покое! До меня даже брызги крови не долетели.
— Кто бы мог подумать, — выдыхает Вика, — я люблю своего убийцу.
— Милая, пожалуйста, уйди! Уйди от меня, умоляю!
— Не могу…
Боже мой. За что мне все это…

Боженька

милый божинька
миня зовут зина мне пачти шесть лет
баб аня гаворит если очинь нада ты паможиш
мне очинь очинь нада
мама вышла из тюримы и скора приедит к нам и мы будим жить все в месте
баб аня гаворит мама гавно и сука и папа чериз нее здох
а мама харошая добрая красивая я фотк видила
баб аня маму ни навидит и миня ни навидит и лупцуит если я про винилась выключаит телик гаворит я гавно
милый божинька дивчонки гаворят тибя нет а я знаю што есть и ты поможишь мне очинь нада
зделай так штоб баб аня здохла

милый божинька
спасибо тибе за баб аню
витька ва дваре гаворит баб аня была пяная кагда папала пад машыну
атец сергий гаворит баб аня была святая адна миня растила и велит малитца
мама гаворит туда старай гниде и дарога
ище мама гаворит што больши ни сядит сукой будит
миня мама очинь любит купила мне платюшку и касынку и партфель патаму што мне скора в школу
у витьки ва дваре есть виласипет витька гаворит дам покатаца если покажиш писду я паказала а витька ни дал толька гагатал и гаворил дивчонкам што я блять
милый божинька мне очинь очинь нада
зделай так штоб витька ни гаворил и ни гагатал больше

Милый божинька.
Это Зина Брагина апять. Я перишла во второй клас.
Спасибо тебе за Витьку. Мама говорит что доктор сказал ево укусил клещь. Витька ездит в каляске ничево ни говорит больше ни гогочет. У нево морда кривая стала и гавном от нево ваняет. Велосипет украли но он все ровно не можит уже катаца.
С нами типерь живет дядь Толя. Мама говорит он типерь мой папа. Но он ни папа ни какой и меня ни любит и говорит что я дура за дротка и гавнюха па жизни.
Ночю дядь Толя ходит сцать голый я видила когда ни спала. У нево на колки на живате на пличах на спине на руках на пальцах и воласы на ногах и на жопе.
Маму дядь Толя лупцует когда пяный. А меня говорит надо здать в интэрнат.
Милый божинька зделай так что бы дядь Толя от нас прапал куда не будь. Мне очень очень надо.

Дорогой Боженька!
Это Зина Брагина. Спасибо тебе за дядю Толю. Он получил десять лет за грабеш и мама сказала может там и здохнет на зоне.
Я учусь в третем классе. Подружек у меня нет, потому что девчонки завидуют что я красивая а пацы дружить не хотят. Все они говорят, что тебя нет и я просто набожная дура. И Надежда Ивановна так говорит только без дуры. И мама говорит, что тебя нет и заприщает ходить в храм но я иногда хожу ты знаешь.
У нас появился Юрка ему сейчас два месяца. Он все время ноет а по ночам орет не дает никому спать и мне не дает.
Мама меня больше не любит, она любит этово мало хольново Юрку. Мне нужен был новый портфель но она не купила, сказала так ходи денег нет. Готовить стала не вкусно. Мало и редко, потому что все уходит на Юрку. Говорит, что бы питалась в школе а там не еда а гавно.
Дорогой Боженька, сделай так, что бы Юрка здох. Мне очень, очень надо.

Боженька всемогущий!
Это я, Зина. Прежде всего, спасибо тебе. Мама долго горевала, когда падох этот ублюдак Юрка и пила водку. Сам отец Сергий приходил утешать, но мама его прогнала. Потом приходил участковый и сказал, что если будет продолжать выпивать, лишат родительских прав. Мама перестала.
Теперь она снова меня любит, и ходит на работу каждый день, продавщицей в супер-марките.
Я перешла в шестой класс. У меня появилась подружка, Зойка. Она у нас новенькая и на половину циганка. Мы с ней теперь в двоем ходим по всюду. Я рассказала Зойке про Витьку и дядю Толю, а про других не стала. Мы чуть не посрались, потому что Зойка думает, что ты не Господь, а наоборот. У них, у циган, есть чутье и она чует что то. Потом мы за мирились, Зойка научила меня курить сигареты и гадать на картах. Я ей на гадала пикового валета, а она мне короля червей. Наверно это Игорь Червяков из седьмого Б, второгодник его все пацы боятся. Но я пока не уверена.
У Зойки уже растут сиськи и начались менстры. А у меня пока нет, зато я красивее. Игорь сказал вчера, что натуральная блонда и спросил какого я цвета в низу. Мне почему то стало стыдно, будто это урод Витька спросил которому я показывала.
Теперь зачем я это все пишу тебе, Боженька. Зойка сказала, что если ты всемогущий то все можешь. Не только как с Витькой и дядей Толей, а во обще. Сделай так, что бы я нашла кошелек с деньгами. Или Зойка. Или что бы золотое колечко. Или ажирелье как Ванна носит. Или еще что то. Нам очень, очень надо.

Боженька милостивый!
Зойка сказала, что ты это не ты, потому что мы ни чего не нашли. Что ты только отнимать умеешь, а давать нет. Мы опять чуть не посрались. Она завидует просто, что ты у меня есть.
Теперь зачем я пишу это, Боженька. Ванна, ну Надежда Ивановна, наша классная достала. В дневниках у нас одни двойки, редко когда трояк. Грозится исключением. Грозится детской комнатой. Вызывает родителей, мама один раз пришла, потом орала на меня как психа. Вчера Ванна подсмотрела, как Зойка тискалась с Максом Гусевым в раздивалке и сказала, что так себя ведут только проститутки, которые хотят, что бы их из насиловали.
Боженька всемогущий, сделай так, что бы Ванна от нас отвяла со своими предирками. Пусть ее саму из насилуют. Нам очень, очень надо.

Боженька милостивый и всемогущий!
Спасибо тебе за то, что маньяка насильника поймали. Мы теперь снова можем вечером ходить по улицам и не бояться.
Вчера всем классом навищали Ванну в больнице. Доктор сказал, что она чудом выжила, и что настоящая героиня и если бы не она, маньяка долго бы еще ловили. А мне на Ванну смотреть было страшно, у нее морда стала как мятая слива и вместо левого глаза нарост.
Мы с Зойкой спустились во двор покурить, иначе я бы прям там наблевала. И девчонка одна, то же пациентка, сказала по секрету, что маньяк Ванну всю изрезал ножом и запихал ей в нутро бутылку, которая там раскололась, поэтому Ванна через трубку сцыт и срет под себя. Но она все равно выжила маньяка того запомнила, и менты его поймали.
Это Зинка была, Боженька, ну Зина Брагина. Я просто так пишу, мне ничего не надо сейчас, просто что бы спасибо сказать.
Господи всеблагой и всемогущий!
Это Зина Брагина, я уже в девятом. На тебя уповаю, Господи, больше не на кого. Я тебе по порядку все расскажу, может длинно получится.
Сначала к нам Артем Калмыков перевелся, еще в середине восьмого. Я на него посмотрела только, и в раз пропала. Он еще и круглый отличник, не только спортсмен. Из меня течет, когда о нем думаю, будто обосцалась. А Артюша на меня ноль внимания. Во обще. Как на пустое место. И не важно, что я самая красивая в классе.
Так я целый год проходила, а потом такое узнала… Мне Макс сказал, они друзья. И фотки показал.
Господи всемогущий, Артюша Зойку долбит. По всякому и на камеру это снимает.
Что мне делать, научи, надоумь, Господи! Мне очень надо, очень. Но Зойка моя подруга единственая. А Артюша, я ведь его люблю. Не знаю, о чем просить тебя, Господи. Не могу больше писать, боюсь попросить. Завтра продолжу…
…Прости, Господи, два дня не решалась. Нет больше мочи. Сделай так, что бы… Нет, не могу. Сам реши, Господи, кого из них. Сам, без меня.

Господи еси на небеси, милостивец мой!
Вот уже год прошел, как Артюшу похоронили, а я все еще в девках. И с Зойкой разосралась, она сказала, что это я. Ну что из за меня пожар был, она мол почуяла. И что я мол душу свою продала, и еще много чего.
Знаешь, как обидно мне было, Господи? Я же могла ее выбрать. Она бы сгорела, Зойка. А я за ради нее считай любовь свою сожгла, и сама же виноватой осталась.
Я уж и в храм ходила, на исповедь. Только не сказала отцу Сергию ничего. Как такое скажешь, да и за чем, ты ведь и без него все знаешь.
Мамаша говорит, что бы шла работать. В Пятерочку хотя бы на кассу, или в Мак Дональдс. Не хочу я работать, Господи, ни до чего мне.
Это Зина была Брагина. Я просто так написала. Просто, что бы ты знал.

Господи боже, заступник мой единственый!
Зина это, Брагина. Мне неделю назад восемнадцать исполнилось. В Пятерочке я стою, на кассе. Девчонки из нашего класса почти все долбятся. Катька Иванова так во обще замуж вышла. А у меня ни кого нет. Которые заходят и предлагают встретиться, у них одно на уме. А я так не хочу.
С Зойкой мы больше не подружки. Я ей звонила, предлагала мириться. Нет сказала не будет. Боится меня сказала и назвала ведьмой.
Теперь за чем я это пишу. Дядя Толя с зоны вернулся и стал опять у нас жить. Он со всем старый теперь, лысый, без зубый и все время пьяный. Грозится мамашу зарезать за то что Юрку не уберегла. Грозится хату спалить. Меня сукой зовет и шалавой. Грозится что дружков приведет, они нас с мамашей на хор поставят.
До дяди Толи то же разные у нас бывали. Кто просто заходил с мамашей по долбиться. Кто оставался жить не надолго. Дядя Аркаша пол года прожил, потом сбежал и деньги унес. Я их боялась всех кроме дяди Аркаши, он смирный был. Но ни кого не боялась, как дядю Толю. Я спросила мамашу на что он ей. А она только обругала меня по матери. Не мое мол дело.
Господи всемогущий, милостивец и заступник! Сделай так, что бы их больше не было. Не дяди Толи, не других. Что бы не ходили больше. Мне очень, очень надо.

Господи всеблагой, всемогущий!
Я ж не хотела так. Я только этих отвадить хотела. Что б не ходили больше, не грозились. А ты ее, мамашу. За чем?
Доктор сказал сердечная не достаточность. От водки. Но я то знаю.
Это я пишу тебе, Зина Брагина. Я теперь сирота. Ни кого у меня нет. Во обще.
На похороны Ванна приходила, уродка. Почему говорит не плачешь? Не знаю почему. Мне ее во обще то жалко, мамашу. А слез не было, даже когда в землю гроб опускали. Потом дождь пошел, и мы все ушли.
Я не в обиде на тебя, Господи, ты не думай. За тем и написала, что б ты знал.

Господи Боженька мой, милосердец и заступник!
Это Зина Гусева, прости что так долго тебе не писала. Я замуж вышла, за Макса. Помнишь, который мне фотки показывал, как Артюша Зойку долбил?
Он из армии вернулся, мы случайно встретились, на улице, я на работу шла. На следущий день пришел с цветами. Так и случилось все.
У Макса хорошая работа, чистая, на фирме. Он добрый заботливый, ни когда не бранится, не грозится и не лупцует. Я очень его люблю, Господи, очень. И он меня. Я иногда даже думаю, за что мне такое счастье.
Скоро у нас будет малыш. Доктор сказал мальчик. Макс хочет Артюшей назвать, а я не много боюсь, ну ты понимаешь. Но прекасловить не буду.
Зойка тоже замуж вышла. За летчика. На свадьбу меня не позвала, а мы с Максом ее звали, но она не пришла. Я не в обиде, пускай.
Спасибо тебе, Господи всемогущий! За все, за все!

Господи всемогущий, заступник и кормилец!
Это Зина Гусева. У меня все хорошо. Артюша крепким родился, здоровым, еле из меня вылез а теперь ему уже почти годик.
Зойку я иногда вижу, когда в парке гуляю с коляской. У нее двойня мальчик и девочка. Но она даже не здоровается, мимо проходит будто мы и не знакомы.
Я вот за чем пишу, Господи. У Макса на работе открылась вокансия на зама отдела. Уже месяц как. Но есть еще Денис, он у нас в гостях был, жирный такой, рыжий, очкастый, мне он сразу не понравился. Этот Денис на место зама метит, Максик не знает кого назначат.
Это большие деньги, Господи, на этой должности. Можно было бы машину купить. На юг с Артюшей сездить. И во обще.
Сделай так, что бы этот Денис нам по перек дороги не стоял, Господи милостивый! Нам очень, очень надо.

Господи иже еси на небеси, благодетель мой и защитник!
Это Гусева Зина.
У меня горе.
Макс ушел. Сказал, что я вульгарная, не образованая, книжек не читаю, пишу с ошибками. Сказал, что не такую искал но не понимал раньше, а теперь понял. Сказал нашел женщину, о которой мечтал и которая не чета мне. Алименты сказал платить будет, что б я не волновалась. Что мне с тех алиментов?
Он большим человеком стал у себя на фирме после того как жирного Дениса в тюрьму упекли за растрату. Вот и нашел такую же. Тощую стерву, начальницу какую то. Ко мне сказал никогда не вернется.
Артюше почти шесть, ему скоро в школу. Не знаю, что мне теперь делать, Господи. Как жить дальше. Дело не в деньгах, деньги есть и алименты хорошие. А как жить, не знаю. Я ведь очень его любила, Макса, очень. И до сих пор может люблю.
Прости, что за Дениса забыла поблагодарить тебя, Господи. Ну да что уж теперь.

Господи Боженька милосердный!
Зина это, Гусева.
Давно тебе не писала, прости, заступник мой, благодетель.
Плохи у меня дела, Господи. Макс то со своей стервой в Германию жить с винтил. Алименты шлет исправно, да что мне с тех алиментов. Артюша от рук отбился, со всем. Связался с дурной кампанией, участковый приходил сказал на учет поставили. Сказал мало летка по нему плачет.
В пятом классе на второй год оставили. Меня классная вызывала сказала будет хлопотать, что бы Артюшу упекли. Что деньги у школьников отнимает, вещи ворует из гардиропа, уроки про гуливает. Ни по одному предмету не успевает. Зойкин при плод в пример ставила, они в одной школе учатся, в той самой где мы, только от ремонтированой. Отличники оба сказала, прилежные, вежливые, пусть пример берет. Какой там пример…
Я уж и в храм ходила молится, не помогло. Отец Сергий то помер, ну да ты знаешь. Вместо него отец Афанасий сейчас. Сказал видать шибко на грешила я, раз такой сынок вышел. В чем нагрешила то, Господи? Как Макс с винтил, если с кем и путалась, то на стороне, домой не водила. Не выпивала почти. Курить бросила. Все ради Артюши, ради него старалась. А он меня не в грош не ставит. Не давно старой курвой назвал по таскухой. Я всю ночь проревела.
Это я тебе просто так пишу, Господи. Что б ты знал.

Господи всемогущий, отец мой и покровитель!
Это Гусева Зинаида.
Все я поняла, Господи милосердный. Зойка, это все она, паскуда. Она Артюшу с глазила, сука циганская. Мне Катька Иванова по секрету сказала, они с Зойкой водятся. Катька денег пришла от должить, я не хотела давать, вот она и сказала. Что Зойка ей сказала я мол ведьма. И мамаша моя была ведьмой и баба Аня и пра бабка и дальше. Поделом мол Зинке сказала, что сынок у нее ведьмак. Я Катьке пять тысяч дала. Не вернет, знаю. Пускай.
Что ж получается, Господи? Зойке циганке все счастье досталось. И муж летчик и при плод гладенький, чистенький, отличники оба, мать с отцом не на радуются. А мне вот это все.
Артюша то вчера меня от лупцевал. Пьяный пришел сказал не дашь денег во обще зарежу. И пошел к дружкам.
Господи всеблагой и всемогущий! Не по людски это, не справедливо. Сделай так, что бы Зойка через свой помет тоже страдала. Что б не одна я. Мне очень надо, очень.

Господи Боже, святой и правый!
Гусева это, Зинаида.
Спасибо тебе за все. Зойка то в петлю прыгнула, как ее помет потонул. Сама на табуретку залезла и сиганула с петлей на шее. Отец Афанасий сказал, даже на кладбище ее хоронить не позволит. Туда и дорога им всем. Мне хоть легче стало. Не так больно жить.
Артюша в дом шалаву привел, Таньку из общаги. Сказал ей жить не где, а долбится классно, пусть у нас живет. Я ее с первого взгляда не взлюбила, сучку эту за дрипаную, про шмандовку. А теперь и вовсе не навижу.
Знаешь что мне эта Танька сказала, Господи? Кончилась твоя власть старая карга сказала. Этими самыми словами. Теперь мол она хозяйка будет, и что бы я не лезла куда не надо, иначе мол со свету с живет.
Это мы еще поглядим, кто кого с живет, Господи милостивый. Это мы еще посмотрим, как оно выйдет.
Я просто так тебе пока пишу, заступник мой, благодетель. Просто что б ты знал.

Господи праведный, всемогущий!
Зинаида Гусева это.
Беда к нам пришла, большая беда. Артюша загремел по статье. Двоих дружков он убил, по пьяни зарезал в поножовщине. Следак сказал повезет, если всего пятнашку дадут.
Макс из своей Германии приезжал, хотел кому надо на лапу дать, большие деньги привез. Не взял следак. В таком деле деньги сказал не решают. Раньше думать надо было Максик. Раньше. Когда сиротинушкой сынка оставлял. А теперь что ж.
Танька брюхатая ходит, на восьмом месяце. Про Артюшу узнала, только фыркнула шалава. Без него сказала мол обойдусь. Долбаков мол много кругом, на одном свет клином не сошелся.
Вот так получилось, Господи. Просто, что б ты знал.

Господи мой, Боженька!
Бабка Зина это, Гусева.
Аленушке три годика уже, кровиночке моей, лапушке. Кто бы мог подумать, что у Таньки шалавы такая доченька народится. Тихая, ласковая, не слова дурного не скажет, не обидит никого, не обругает.
Таньку то я выставила. Иди сказала от нас нахер, про шмандовка. А та и рада, дите с рук сбагрила и у свистала к дружкам долбиться. Иногда является мол денег дай старая, так я ее и на порог не пускаю. Грозится, что Артюша вернется мол и отомстит. Нет, Танька, не вернется он, не надейся. На зоне сгниет. Я то знаю.
Аленушка моя со мной, кровиночка моя, единственая моя, золотая моя. А больше мне ни кого и не надо.
Спасибо тебе, Господи, спасибо за все! Я только теперь поняла. Надо через не счастья, через беды пройти, через гавно всякое, что бы заслужить свое счастье. Через гной и смрад и кровь и смерть пройти надо. Я прошла, Господи. Заслужила. Спасибо тебе! Спасибо, что всегда был со мной!

милый божинька
миня зовут алена мне шесть лет
баб зина говарит если оч нада ты поможиш
мне оч оч нада
мама прихадила хатела миня забрать к сибе но баб зина не дала
баб зина говарит мама гавно и шалава и ванючая писда
а мама харошая добрая красивая оч
баб зина маму ни навидет
мой папа сидит в тюрме она ево тож ни навидет
она всех ни навидет
милый божинька дивчонки говарят тибя нет а я знаю што есть
помаги мне оч нада
зделай так штоб баб зина здохла

Послесловие

Меня часто спрашивали, как я стал писателем.
А никак. Никогда им не был, не стал и становиться не собираюсь. В моем окружении слово «писатель» — в лучшем случае пренебрежительное прозвище, которым награждают людей никчемушных, бездельников и лоботрясов. В худшем — весьма постыдное занятие, под стать забиванию гвоздей лбом в полено. И в самом деле, большинство моих многочисленных и непричастных к литературе родственников, друзей, приятелей, сотрудников и знакомых не понимает, какого черта тратить время, силы и здоровье на нечто, не приносящее существенного дохода, зато в изобилии оделяющее стрессами, самокопаниями, психозами и недовольством собой. Шила в мешке не утаишь, поэтому литератором, или, если угодно, сочинителем, мне приходится себя признавать. Но не писателем — это слово вызывает у меня симптомы идиосинкразии, слабоумия и бытового сифилиса.
Столь же часто у меня осведомляются, как я отношусь к тому, что я, видите ли, сочинитель. Ответ простой: так, как оно того заслуживает. Как к вредной привычке. Поверьте: ничуть не кокетничаю и не кривлю душой.
Дело в том, что вредным привычкам я подвержен с младых ногтей. Курить начал в четырнадцать лет и до сих пор, вот уже полвека спустя, не могу бросить. Выпивать начал в пятнадцать и, несмотря на категорические запреты врачей, грешен и по сей день. Но эти привычки так, мелочовка. В шестнадцать лет я взял в руки карты. Вся моя дальнейшая жизнь — следствие этого опрометчивого поступка. Сочинительство в первую голову.
Родственники говорят, что в семье не без урода, и в том, что из меня вышел не ученый, не врач, не инженер, а катала, виноват прапрадед по матери, который умудрился засадить в карты все, кроме чести, и то поскольку неизвестно, была ли она у него. Ген азарта, промахнувшись по трем промежуточным поколениям, угодил в меня. Правда, в отличие от уважаемого, земля ему пухом, прапра, засаживать в мои планы не входило.
За два года я стал профессиональным игроком. Преферанс, бридж, клаббер, белот, покер, вист, джинн, длинные нарды, короткие нарды, шеш-беш — все то, где конечный результат зависит в первую очередь от умения, а от везения лишь во вторую, стали моим ноу-хау. Игра мотала меня по стране и сводила с множеством разных людей: от партийных деятелей и подпольных цеховиков-миллионеров до физиков-ядерщиков и воров в законе. Игра то и дело швыряла в ситуации, из которых за счастье было унести ноги. Игра развела с первой женой, свела со второй, в результате от каждой на свет появилось по сыну. Слава мирозданию, мои сыновья не катают, хотя младший в покер играет неплохо.
Настал день, когда я осознал, что если не брошу катать, то долго не протяну.
В 94-м я эмигрировал в США — в основном для того, чтобы завязать с игрой и, по сути, начать жизнь сызнова. Кроме игры, я ничего не умел, не говорил по-английски и мало чем интересовался, если не брать в расчет патологическую привычку к запойному чтению, которую вредной назвать не поворачивается язык. Что меня ждет впереди, я представлял смутно.
Впереди ждала рутина. Я обложился учебниками и заставил себя за год превратиться из бездельника в программиста. Программист я и по сей день. Занятие это терпеть не могу, но поскольку подвержен вредным привычкам, никак не избавлюсь и от него. Говорить на английском, который ненавижу ничуть не меньше программирования, толком я так и не научился. Поэтому, когда на работе приходится открывать рот, лица окружающих искажаются, будто всех накрыл коллективный приступ зубной боли.
Еще я не научился быть американцем. Мои близкие на сто процентов русскоязычны, продуктами я затариваюсь исключительно в русских магазинах, читаю только по-русски, фильмы смотрю лишь на русском. Кроме «Немирова», ничего не пью, если не считать пиво. «Жигулевского» здесь нет, поэтому приходится обходиться «Балтикой». Вдобавок ко всему, летом я зависаю на рыбалках и грибалках, забираюсь в немыслимые глухомани, распугиваю ужей и гадюк на болотах, благо работаю в основном на удаленке. Все, что поймано и найдено, жарю, варю, солю, сушу, мариную, копчу, вялю и запекаю в золе.
Игра между тем не исчезла из моей жизни полностью, лишь затаилась. Первые десять лет в США, отпахав восемь часов в постылом офисе, я заступал на вторую смену на покерный сайт, по выходным мотался в ближайшие казино, в отпуск улетал в Вегас. Так продолжалось до тех пор, пока я не наткнулся в Сети на литературный конкурс. Неделю спустя я переродился из каталы в графомана. Новая вредная привычка вытеснила, а потом и прибила старую. Азарт от участия в конкурсе оказался вдруг намного сильнее, чем от покерного турнира или пули в преферанс. Произошло это аккурат, когда мне стукнуло сорок пять. Приличные люди в этом возрасте писать бросают.
Я очень быстро учусь. Неважно чему — чему угодно. Профессионально играть я выучился за два года. Программировать — за год. Писать — за полтора. Столько времени прошло с того дня, как на первом конкурсе мне объяснили, что вместо сочинительства лучше бы я шел копать ямы, до того дня, как меня заметил Борис Натанович Стругацкий, вечная ему память. Борис Натанович фактически дал мне дорогу в издательства. Статус постоянного автора журнала «Полдень, 21 век» в те времена дорогого стоил.
Сочинительство поглотило меня целиком. Я не пропускал ни единого конкурса, выдавал на-гора рассказ за рассказом, потом взялся за повести, за роман, и так прошло без малого десять лет. Я много публиковался — редкий сборник фантастических рассказов и редкий журнал обходился без вездесущего меня. Я менял жанры, экспериментировал с формой, ставил себе литературные задачи и с разной степенью успешности их решал. На мучительный вопрос, какого черта я жгу себя, вгрызаясь в сюжеты, вживаясь в героев и зависая над рассказами ночи напролет, ответов «потому что подвержен вредным привычкам», «потому что патологически азартен» и «потому что мудак» оказалось мало. Я нашел новый ответ. Вот он: я пишу про людей и для людей, потому что больше сделать для них ничего не могу. Этот ответ со мной и сейчас. На вопрос «а мне-то это зачем?» ответа у меня по-прежнему нет. Думаю, что и не будет.
Фантастика. Мистика. Реализм. Магический реализм. Альтернативная история. Футуристика. Стимпанк. Киберпанк. Таймпанк. Юмофант. Детектив. Сказка… Я пробовал себя во всем, кроме любовных романов и толкиновского фэнтези, от которых меня тошнит. Так продолжалось до тех пор, пока я не узнал, что, помимо традиционных для рассказчиков литературных жанров, есть еще один, особенный. Тот, в котором я ни бельмеса не соображал и к которому относился пренебрежительно, считая за нечто низменное и постыдное, предназначенное для психов и половых извращенцев. Азарт, однако, погнал проверить, что это за зверь такой — хоррор. Я стал наводить справки о конкурсе «Чертова дюжина».
«Отличный конкурс, — хором сказали знакомые хоррорщики. — Сам Миша Парфенов его затеял». На вопрос, кто такой сам Миша Парфенов, мне ответили так: «Стыдно не знать, это отец русского хоррора. Энтузиаст и хоррорный гуру, усилиями которого жанр вылез из подполья, вышел в люди и продолжает расти».
«Дерьмо, а не конкурс, — оппонировали коллеги-фантасты, сунувшиеся на предыдущую „Чертову дюжину“ и отбывшие оттуда с намерением впредь не возвращаться. — Там Миша Парфенов сидит». На вопрос, кто таков, ответ был: «Совершенно невыносимая личность, с которой лучше не связываться и обойти стороной».
Поскольку вслед за мной тянулась точно такая же дурная слава, я не внял и прибыл на конкурс «Чертова дюжина» с рассказом «Теперь так будет всегда», открывающим этот сборник.
На конкурсе, как мне и обещали, сидел Миша Парфенов. Между нами немедленно завязался спор, мгновенно переродившийся в конфронтацию, за ней в скандал и в виртуальную потасовку. Мы оказались идеологическими антиподами буквально во всем, что касалось литературы. И, в частности, в отношении к сочинительству. Большинство из того, что говорил о нем Миша, представлялось мне чем-то совершенно чужеродным и неприемлемым. Например, какого черта автор должен стремиться напугать читателей? Я не хотел никого пугать. Не видел в этом ни малейшего смысла. Так продолжалось до самого финала конкурса. И внезапно во мне что-то щелкнуло. Не знаю, каким чудом Мише удалось меня перекрасить. До сих пор понять не могу. Но ему таки удалось. Так, будто наша затяжная пикировка включила во мне что-то или, наоборот, выключила. Я вдруг осознал, что светлые жанры лишь аверс монеты достоинством в один сочинитель. И что реверс ничуть не хуже, а вдобавок предоставляет этому сочинителю возможности, на аверсе недоступные. Нежданно-негаданно я понял, что ничего ни низменного, ни постыдного в хорроре нет. И по сути, что бы ни было сказано, Миша Парфенов толковал именно об этом.
В результате к вредной привычке сочинять добавилась новая — сочинять не абы что, а тексты, которые должны вызывать страх, а лучше в обнимку с ужасом. Для меня в этой фразе ключевое слово «должны». Они-то должны, а вот я — нет. Мне хоррор нужен совсем для другого. Я как не хотел никого пугать, так и не хочу. Но в свой литературный арсенал я добавил оружие, прежде для меня запретное. То, которое светлым жанрам противопоказано. Добавил взгляд на мир с другой стороны, с темной. С той, где жестокость, насилие, инферно живут рядом с нами, злодействуют, изуверствуют, изгаляются над нами, и закрывать на это глаза нелепо: злодейство, уродство, насилие, запредельный цинизм есть, много, и обо всем этом можно и нужно писать.
В 55-летнем возрасте, когда приличные люди не то что писать, а жить перестают, я вдруг стал хоррорщиком. Не полным — наполовину. Вторая моя половина осталась на светлой стороне бытия. Однако в темных жанрах мне удалось создать не менее значимые, по моим меркам, тексты, чем в светлых. Большая часть из них вошла в этот сборник.
Однажды я поставил себе задачу: создать цикл рассказов с условным названием «хорошие плохие парни». Таких, где читатель, зная, что главный герой — чудовище, мразь, нелюдь, отвратительное существо, на которое пробы ставить негде, тем не менее ему сопереживает. Я читал лишь одну вещь, где авторам в полной мере удалось прописать такого героя. Роман А. и Г. Вайнеров «Евангелие от палача».
Рассказы «За что мне все это» и «Теперь так будет всегда» к циклу «хорошие плохие парни» условно принадлежат. Еще несколько в сборник не вошли. Но ни в одном из них полностью задачу решить мне не удалось. А удалось, я считаю, лишь когда я осознал, что для решения следует совместить обе моих половины в одном тексте. Слить их воедино так, чтобы было не разобрать, где добро и зло, черное и белое, хорошее и плохое.
Удалось это в полной мере в рассказе «Улыбка». Главный герой, по сути, отчаянная и беспросветная дрянь. Циничный, холодный киллер, убивающий людей ради мимолетного удовольствия. И, тем не менее, большинство читателей сопереживает Улыбке. Как и автор.
Особое место в моем портфеле занимает рассказ «Ушлепище». В нем светлое и темное, на мой взгляд, перемешаны на совесть, от души, бетономешалкой. Сплелись так, что не разобрать, где уродство и где благородство, где изуверство и где сострадание. Ну а главное, сплелись еще и жанры. В рассказе гипертрофированная фантастика — карикатурный, выпяченный постапокалипсис залез в хоррор, а может быть, хоррор залез в фантастику, сплелся с ней, сжился, и вышел забористый салат, под стать сдобренной горчицей и медом клубнике в чесночном соусе.
Пара слов о нюансе, на который хочу обратить внимание читателя. Однажды мне пришлось прочитать комментарий от анонима на каком-то пиратском сайте. «Гелприн? Фу таким быть. Он х-ем пишет». Я сначала оторопел, затем посмеялся, а потом задумался. Хоррор дал мне то, что в светлых жанрах если и допустимо, то весьма ограничено. Возможность прописывать эротические сцены и откровенно говорить о физиологии. Не только о светлой и чистой любви, а о ее патологических проявлениях и страшных порою последствиях. Я очень далек от цинизма по отношению ко всему, что связано с отношениями между мужчиной и женщиной. Я считаю, что они — самый щедрый подарок, которым природа наградила человечество. Но у этого подарка есть и побочка. Сексуальное насилие, сексуальная распущенность, сексуальные патологии, измены и адюльтеры приводят к страшным трагедиям. Неразделенные чувства — тоже. Я не вижу причин не писать об этом, замалчивать, стыдливо прикрываться фиговым листом. Не вижу ни единой и рад, что в темных жанрах все перечисленное — не табу.
Скажу пару слов о своем отношении к вошедшим в сборник рассказам. Из них мне по-настоящему дороги пять — вдобавок к «Улыбке» и «Ушлепищу» это «Боженька», «Трасса» и «24/7/365». В то же время рассказы «Сучий объект», «Аномалка», «Блаженный» и «Снаффер» я лично недолюбливаю, сам толком не пойму, по каким причинам или по какой их совокупности. К остальным отношусь более-менее нейтрально. Если ты добрался до послесловия, дорогой читатель, я предполагаю, что сборник тобою прочитан. Любопытно, насколько мы совпадаем в оценке.
Мне недавно стукнуло шестьдесят четыре. Довольно символичное число для меня — клеток на шахматной доске и карт в двух колодах, которыми играют в преферанс, ровно столько же. Я по-прежнему пишу. Да, меньше, чем десятилетие назад и не так ярко — годовые кольца не смоешь и не сотрешь. Несколько раз я пытался бросить, вместе с курением и вспышками маниакального желания слетать в Вегас, чтоб на неделю нырнуть в покер. Бросить не удалось. А значит, пока в трезвом уме и при памяти, я продолжу писать. Никуда не денусь.
Пора переходить к завершающей части. Авторский сборник — событие чрезвычайной важности для литератора. У меня он по счету восьмой, но все семь предыдущих включали преимущественно рассказы со светлой моей половины. Этот же — исключительно с темной и потому особенный.
В том, что он вышел, не только моя заслуга, а вернее сказать, и не столько. Я хочу поблагодарить тех, кто этому поспособствовал. Прежде всего, Мишу Парфенова. Не будь его, не было бы не только этого сборника, который он и составил. Не было бы ни пишущего в темных жанрах автора Майка Гелприна, ни его рассказов, а главное — не было бы русского хоррора как такового. Спасибо, Миша! Твою роль во всем, что относится к хоррору, невозможно переоценить.
Я также благодарен моему давнему близкому другу и соавтору, а теперь и художнику Наташе Анисковой. Обложка сборника сделана ею. А еще — редакторам издательства «Астрель-CПб» Александру Прокоповичу, Ирине Епифановой и Зое Новоселовой, а также верстальщице Веронике Рахмилевич и дизайнеру Юлии Межовой. А также коллегам по ремеслу с обеих сторон, со светлой и с темной. Я многое перенял у них и многому научился. Я не стану перечислять имена: и потому, что боюсь пропустить кого-нибудь, и оттого, что полный список занял бы добрых пару страниц, если не больше.
Лет пять назад меня одолела еще одна вредная привычка — я пристрастился к аудио. Как следствие, появился канал на «ютубе», который вот уже три года я тащу. На нем на сегодня выложено больше трехсот озвучек моих текстов. Как светлых, так и темных. Канал небольшой, но тридцать тысяч подписчиков на нем есть. И в этом огромная заслуга чтецов, с которыми я сотрудничаю. Их много, около полусотни, и я благодарен им всем. Но сейчас перечислю тех, кто озвучивал преимущественно мои темные тексты. Влад Воробьев, Руслан Покровский, Катя Монеткина, Родион Гринберг, Ксения Широкая, Илья Дементьев, Александр Степной, Паша Тайга, Миша Коршунов, Ночь-на-кладбище, Олег Кейнз, Елена Некрасова, Дмитрий Горячкин, Сергей Бельчиков, Денис Яковлев, а также неимоверно помогшие с развитием канала Александр Инза и Алена Джурич — спасибо вам!
Ну и наконец, позвольте поблагодарить вас, дорогие читатели. Ведь все рассказы, что вы прочитали, были написаны, потому что есть вы. Удалось ли мне дотянуться до вас, затронуть что-то в вашей душе, сделать вашу жизнь чуточку лучше и богаче, я не знаю. Но именно к этому я стремился.
Спасибо!

Об авторе

Майк Гелприн — человек с удивительной, полной контрастов биографией. Бывший профессиональный картежник, «катала», азартный игрок — а сейчас литератор. В пору «лихих» 90-х перебрался в США, где выбрал профессию программиста, которую недолюбливает, как и американские традиционные ценности. Ученик Б. Н. Стругацкого, автор целого ряда книг, лауреат всевозможных литературных конкурсов — в один прекрасный (или ужасный) день открыл для себя хоррор, а в самом себе обнаружил «темную» сторону. И эта «темная половина» Гелприна немедленно сказалась на его творчестве.
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